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Часть I
Беглец. Runaway
Глава 1. Пролог на суше

Сисиськи. – Где Ахматова, а где верлибр. – Мой друг Витя Тащилкин. – Хмурое утро. – Дорога к морю. – Кроки на песке. – Прощание славян

Место действия – ж.-д. станция Аральское море и городок при ней, такой-то северной широты, такой-то долбаной долготы.  Время действия – март где-то к концу семидесятых, два часа ночи.  Вместо действия – российский разговор на кухне, в районе четвертой поллитры, уже кругами.

-- Значит, ты поплывешь по морю на этой сисиське, -- цедит Виктор и пинает пухлую, похабно лоснящуюся сигару, склеенную ночными трудами из подкладной клеенки.  Рядом валяется другая, сморщенная, потому что ненадутая.

-- Это не сисиська, это практически гондола.  Поплавок, по-твоему. Слеплю раму – будет катамаран.  И поплыву.  Практически.

-- Это не сисиська, – соглашается Витек. – Это – жеваная сисиська.

-- Обижаешь, начальник.

-- Тогда еще по одной.

Хозяин твердой рукой наливает идеально равные порции – свой глаз алмаз.  Долго-долго цедим, разом выдыхаем.  Он занюхивает, я закусываю.  Некоторое время хрустит огурец и трещат цикады,  где-то за кулисами тоскливые женские вздохи, несмелые скрипы.  На столе полный разор.

-- Три метра длиной, шестьдесят сэмэ в диаметре, -- бубню я. – Помножь на два. Слона выдержит.

-- А я вызову милицию.

-- Мотал я в нюх твою казахскую милицию.

-- Тогда наряд из дурдома.

Я набираю в грудь воздуху:

-- Витя, ТЫ МЕНЯ УВАЖАЕШЬ?

Витя понимает, что зарвался. Витя думает за жизнь, потом пытается встать.

-- Тогда я пошел еще за одной.

Вздохи за сценой переходят в тихий, сдавленный вой.  Я сажаю Витю на жопу, сажусь напротив и жестикулирую обгрызенным огурцом.

-- Нет, ты мне объясни сначала – почему эти суки хотят, чтоб я переводил Ахматову верлибром?  Анна Андревна за всю жизнь строки верлибра не написала. Бля буду. Максимум – дольник.  Все остальное – классические размеры.  Сечешь?  Акмеизм!  Рубишь?

Витя вздергивает головой, смотрит сосредоточеннно.  Внимательно смотрит.  Я начинаю подкипать.

-- Да им разосрать слова по странице наотмашь, и уже поэзия.  Экзотика все спишет.  Эт-то каждый придурок может.  А я! – Свободной от огурца рукой рву тельняшку, но она крепкая, без единого гвоздя построена. – Я перевел не то что эк-ви-мет-ри-че-ски, я перевел эк-ви-сил-ла-би-чес-ки... Слог в слог! Целый том.  А кто ценит? – Витя сочувственно поник головой. – Кто оценил, я тебя спрашиваю – Эмка? Эта падла первая зудит – тебе, мол, надо в дурдом, подлечиться.  Ну, не совсем дурдом, есть такая больница, двадцатка называется...  Я там день не выдержал, там такие психи, сам в эмбриональную позу свернешься, и поминай лихуем... Ну ладно, допустим, я три месяца не сплю, Анна Андревна довела... Допустим, я могу и по маме иногда, но ведь без рук же... — Мысль ускользала змеей, Виктор сосредоточенно молчал, но я все же вспомнил. – Да... и вот я сбегаю от всех от них... и приезжаю к тебе, и что я слышу?

Витя сокрушенно повесил голову на грудь, громко всхрапнул, пожевал губами, плотнее сложил руки на груди и отключился, где сидел – гвоздиком на табуретке.  Мощный мужик.  Я его пламенно люблю, хоть вижу второй раз в жизни.

Познакомились мы в первый мой приезд на Арал.  Я тогда с поезда кинулся прямо ночью в багажное отделение, посмотреть, как там моя «Мева» по железной дороге дошла.  Швертботик такой у меня был.  Польскенький.  Смотрю – вроде все нормально, ничего не взломано.  А там мужики вдоль стенки на корточках сидят, на азиатский манер.  У них вообще спать не модно.  Витя тогда и выдал: «А-а, туристы... У нас таких, как вы, целое кладбище».  Душевный такой парень.  Он меня тогда вместе с моей дамой сердца к себе привел, уложил спать во дворе под большим персиковым деревом.  Сколько я над той девственной плевой тогда потрудился, страх вспомнить, не дай Бог забыть.  А тут еще среднеазиатские горлинки над головой воркуют утробно как-то, не по-человечески, не по-нашему.  Да, пролетело времечко, не вернешь. Одни огрызки под ногами валяются...

Кстати о девах. Тут где-то перезрелая дочь должна быть, с очень тяжелым взглядом.  Десятый класс, а корма как у самоходной баржи.  Ну, может, чуть шире.  Ничего не поделаешь: юг, солнце, витамины, гормоны, кровь-кипяток... 

Я повел очами – в дверях сухонькая витина жена торопливо-умолительно взмахивала рукой.  Я встал.  Мир качнулся, но удержался в рамочках.  А как дошел до парадной кровати с гоголевской периной – убей, не помню.

***

Утро было хмурое, мы были хмурые, жена смурнее мартовской тучи.  Усидели мы где-то литра два, последний пузырь местного розлива, из лучших сортов нефти.  Обоюдное желание было теперь поскорее избавиться друг от друга, как будто с этим пройдет муть похмелья.   Сквозь водочные пары шаткая память вынесла обрывки моих вчерашних излияний, какие-то куски про Ахматову, и я страдальчески сморщился.   Глянул на Виктора, но тот вряд ли что мог сейчас помнить или вспоминать, кроме дикого желания опохмелиться, залить червяку глаза. Но мы же ж взрослые люди, мы понимаем, что опохмел – это еще один день пьянки, только теперь с утра.  Плюс большой семейный скандал, которого и так не миновать.  Отставить.

Похлебали чайку, коротко перемолвились про погоду.  А что погода, дрянь погода – тучи, да ветер, да песок в морду, и это все о ней.

-- Ну что, все вперед? – бодро просипел я после пятой пиалки кок-чая.  У Виктора физиономия плоская, круглая и неподвижная, словно годы жизни здесь отформовали ее по образу и подобию местных лиц.  Но и на ней шевельнулось нечто, какая-то судорога пробежала, вроде как у мученика, которого сейчас поволокут к столбу и будут обрабатывать из луков или, скажем, арбалетов. Св. Себастьян Аральский.  Да я бы и сам день пластом пролежал, одна мечта – проблеваться, но гость что вор: ему главное – во-время смыться.  Витя вздохнул и, окутанный перегарным облаком, на твердых ногах пошел выводить мотоцикл.

Пряча глаза, я пробормотал что-то хозяйке, но та и головы не повернула, убирала со стола, вытирала.  И слава Богу.  Хуже все равно не будет.  Я собрал свой скудный скарб и умостился в коляске, канистру с водой зажал между ног.  Витя помялся, потом притащил из сарая два дрына, как раз метра по три; нелепо принайтовил
 их к коляске.

-- На берегу хер чего найдешь.

Это был царский подарок.  С лесом в тех краях напряженка. 
Тронулись.  Море уже тогда сохло и ушло от городка черт-те куда. Ехали дном моря, под колеса уходил все больше мокрый, твердый слежавшийся песок, но местами приходилось объезжать соленые болотца вроде зыбунов, не приведи Господь туда попасть.  И что бы я делал без Виктора?  А-а, блин, нанял бы кого другого; за двадцатку хоть за море увезут.   Но так все ж лучше.

От тряски и запаха бензина мутило все круче, и после короткой борьбы я почуял – не удержу.

-- Тормози! – крикнул я и дернул Виктора за рукав.  Тот ударил по тормозам, я торопливо вывалился из коляски и тут же дал струю, с премерзким звуком.  Кажется, там была еще капуста.  Глаза слезились, сердце молотило слабо и часто, голова шла винтом, тошнота одолевала так, что страстно хотелось перестать быть.  Я помотал башкой, несколько раз вдохнул слегка присоленный воздух – единственную мою отраду в тот гнусный час.  Глотнул из канистры, но я ее так и не отмыл как следует от бензина, вода пованивала, и я чуть было не выступил на бис.  Виктор смотрел на все на это, как истукан.  Не понять – он что, привычный, или заранее проблевался?  Я повалился в коляску, и мы снова покатили, немного потише.
Завиделось море – плоское, слегка взъерошенное. Побежали берегом, все так же объезжая зыбуны.  В душе все колыхалась болотная муть, но тут, на краю пустынной глади, сквозь эту пелену уже зашевелилось что-то отчаянное. Так бывает всегда, когда мечта перетекает в явь, а явь – она сама по себе, от тебя отдельна, необузданна и страшновата, но ты настырно во все это лезешь и тащишь за собой свои заморочки, даже героя из себя корчишь, хотя миру на это начхать, а уж морю стократ, оно ведь совсем само по себе.

Вдали на суше слева, еле видно, забелели обнажившиеся столбы пристани Бугунь.  Тут был залив, бухта, тут где-то когда-то впадала в море Сыр-Дарья и водились многопудовые сомы.  Все обнулилось.  Речку разобрали на полив, море сохнет, почва засоляется, корабли гниют, рыба дохнет, включая эндемиков – усача и особой породы осетра, шип называется.  Сплошной прогресс и поступательное движение к коммунизму, в три гроба его маму.

На каменистом, чуть взгорбленном мысочке – наверно, бывший островок – Виктор остановился, заглушил мотор.  Посидели несколько секунд. Только шум волны да свист ветра.  Слева пустыня, справа море. О том и  мечталось , мечта вот сбылась, но кому, скажите вы мне, от этого легче...

-- Приехали.

Я вылез, опустил на песок рюкзак, вытащил канистру, отвязал горбыли.  Виктор сидел, поглядывал то на море, то на сушу, то на небо. Делать ему тут решительно нечего, но и так просто уехать, видно, было не в дугу.

-- Карта у тебя хоть есть?

-- Откуда. Так, карта Кзыл-ординской области. Толку с нее... – То было веселенькое время, когда за карту-двухверстку гражданским давали два года.  Веселенький принцип: год за километр.  Обхохочешься с них... Бродячий народ в основном друг у друга кроки срисовывал. – А что проку от карты, если тут от года к году все меняется...

-- Эт так...— Виктор оживился: было о чем поговорить.  Он поднял прутик, присел, принялся чертить на плотном песке. – Все равно, запоминай. Тут скоро берег повернет на восток.  Держи вдоль берега, может, добежишь до Кара-Буры, аул такой.  Там водой разживешься, еще чего прикупишь, что будет.  Потом все на юг и на юг, километров сорок, и дойдешь до Узун-Каира...

-- Что там?

-- Ну, остров вроде. Может, счас уже полуостров, пес его знает. Но место хорошее...

-- Чем?

Виктор запнулся. Красоту он описывать не умел.  Хорошее место, и все тут.

-- Ну, там это... Песок такой белый, ракушечный.  Вода светлая. Увидишь. Потом еще полста кэмэ, и будут Уялы.  Тоже остров, побольше.  Мачты увидишь – метеостанция.  Ребята там ничего, душевные, напоят, накормят, с собой дадут. Водкой, правда, страдают.  У тебя с собой... как?

Я пожал плечом – сами ж высосали, какой вопрос.  Виктор сглотнул.

-- Ну ладно... Там магазин, купишь, если будет что.  И самолет туда летает.  Летал.  Сычас рыбы нет, и самолета, небось, нет.  А так мог бы и улететь...

-- Не, я до Казакдарьи пойду.  Там у меня знакомый, тоже Виктор, я тебе рассказывал.

-- Ну смотри. За Уялы только и останется, что Косшохы, а дальше до самой Казакдарьи – глухо. В Косшохы тоже магазин, там тебе расскажут, что дальше лежит.  Ты только с рыбаками говори, чабанов не слушай – они тебе наплетут семь верст до небес, и все лесом.  Дальше острова пойдут, островов этих до хера и больше, заблудиться – что пальчик облизать.  Я там сто лет не был, все, небось, совсем не так уже...  Чушку стреляли – они там стадами ходили. – «Чушкá» по-местному дикий кабан.  А казахи выговаривают «шушка».

-- Ладно, доберусь. Не впервой замужем, -- отвечал я с натугой.  Мне как-то сразу захотелось, чтоб он скорей уехал, и чтоб совсем уж никого не было, один я.  Устал.  Но Виктор увлекся.  Ему, видно, тоже захотелось куда-то вдаль, подальше от всего.  Он почти дословно повторил все, что знал, и мог начать в третий раз, но я решительно взял прощальный тон.

-- Ну, лады, Витек. Кати, а то на работу опоздаешь.

-- Жаксы.  Ежли что, пишите письма.

-- Ага, мелким почерком.  Ладно, не мохай.  Разберусь.  Привет семье. – Опять – виденье толстенной задницы.  Алкогольная похоть.

Хлопнули рука об руку. Виктор толкнул стартер, холеный мотор завелся с полоборота, и скоро урчанье его заглушил ветер.  Я долго смотрел вслед уменьшающейся мишени, потом ритуально повалился на спину и заорал в морду серому, кислому небу:

-- Да здравствует свобода!

Вопль глохнет в пяти шагах. Никакого ответа.  Глухо.  Ну ладно, сволочи, я вам еще покажу. Всем вам покажу. Кузькину маму в поршнях.

Глава 2. Подготовительный этап

Обживаю бивачок. – Без веры плохо. – Турлучная хижина. – Первый вечер на берегу. – Семейная драма. – В предвкушении аралотерапии

Допрежь всего – организация. Порядок. Схемы. Списки. Галочки. Иначе этим все и кончится, вот тут на этом пляже.  Пляж, плешь, не прейдешь... Рифмы – чудо. Так весь день эта поэзия в голове и вертелась. Все тот же пляж, все та же плешь, и эту плешь ты не прейдешь... Я и зубами скрипел, и головой мотал – без пользы. Прилипло, как банный лист до жэ.

Первым делом скоренько поставил с подветренной стороны бугорка невесомую, скроенную сестренкой из капрона палатку-одноместку. Тут было хоть какое-то подобие затишка. Затолкал внутрь рюкзачину и, пошатываясь, побрел в обнимку с ветром вдоль берега. Вблизи волны были не такие уж мелкие, косо набегали на берег – пока одна выдохнется, с правого фланга в тыл ей уже накатывает другая, и так неостановимо. Вот бы пасть на холодный песок и смотреть на этот плеск без конца и без краю, а иначе где ж тут свобода? 

Ладно, не муди, свобода свободой, а сначала труд-работа-дело. Иначе очень жидко можно выступить. Так и улетишь в трещину меж идеалом и действительностью, как этот... как его... с усами еще. Тоже шел по краю, да заступил за черту. И тоже на бабе погорел. Спекся. Бабец еще тот был, говорят.  Лу Саломе. Все знаем. Предисловия, и те читаем.

Так, перебирая в башке всякий вздор, я собрал охапку плавника – саксаул, выброшенный морем и высохший до ксилофонного звона. Лучше этих дров ничего нет; жар, как от антрацита. Страсть как люблю костер жечь. Наверно, задатки арсониста. Забыл, как комплекс называется.  Все ищут, чего бы такого  подпалить.  А я специализируюсь на кострах, и в альпинизме у меня была кличка Кострат. Но там всех костровых так зовут. Золотое было время, пока не разбился в лепешку.  Ладно, чего вспоминать. Кораблестроением надо подзаняться, а не мемуарами.

Продольные слеги у меня есть. Значит, требуется поискать поперечины, да и  мачту надо из чего-то лепить. Много чего надо, а где взять?  До Бугуни не добреду, помру невзначай, окочурюсь под кустиком верблюжьей колючки, хотя ветер уже выдувал остатнюю дурь.  Следует повнимательнее обшарить берег.  Не может быть, чтоб стоянки какой-никакой не найти.  Рыбачки вечно всякую деревянную дрянь на берег тащат – шалаш построить, сетки посушить, рогульки, поперечины для костра, то да се. Море выбрасывает карчи разные. Найдем чего-нибудь. Кто ищет, тот вечно какую-нибудь хрень обретет. Ищите, да обрящете, толцыте, да отверзется вам... Поглядим, чего нам такое отверзется.

Я сунул топорик сзади за пояс, складную пилку в карман и побрел к следующему мысу, километрах в полутора.  Пока дошел, два раза становился в колено-локтевое положение, лбом в песок.  Из-за позы в голову всякая порнография лезла, но я себя убеждал, что отсасываю из земли соки, как Антей.  Плохо убеждал – ни фига не помогало.  Ох, тошненько мне на чужой стороне...  Пить надо меньше.  Завяжу вот начисто, будете знать.

Помолиться бы... Тоскливо, конечно, без веры, только где ж ее взять.  Больно умные все стали.  Я вот диамат прилежно изучал.  И вообще мальчик прилежный и любознательный.  Так и хочется еще и еще страничку отколупнуть, узнать, что там дальше.  Хоть видишь иногда, что муть несусветная, а все ж червяк гложет: мол, еще поворот, еще, и за последним – истина ослепительным столбом.  Какое там.  Никаких сияний.  На поверку выходит одно: Бога нет.  И еще кое-что по мелочи.  Ну, там – познай себя, например. Как будто мало в мире дряни, так еще и собственный гной туда же по капле выдавливай.

Меня передернуло, повело.  Пришлось постоять немного, шаря глазами по пейзажу и учащенно заглатывая воздух.  Двинул дальше, а чтоб избавиться от мыслей, прокручивал в голове одну и ту же фразу, наплывшую откуда-то сбоку:  Sire, je n’avais pas besoin de cette hypothèse… Sire, je n’avais pas besoin de cette hypothèse… Sire, je n’avais pas besoin de cette… Известное дело, это Лаплас так врезал Наполеону в промежность, когда тот его упрекнул: мол, в вашей системе нет места для Бога.  А астроном оказался гордый такой мужичонка, так сиру и доложил: на хрен, мол, мне эта твоя гипотеза.  Энгельсу очень понравилось.  Мне тоже.  И сейчас вот зудело в голове, как магнитофонная кольцовка.  Но в конце концов и от этого зуда стало тошно.  Прием сам по себе хороший, вроде медитации, но лучше все же на свежие мозги, а у меня там по углам сплошной алкогольный туманок.
За мысом, как по заказу, нашлась какая-то развалюха без крыши и одной стены, по колено в песке.  Житейское дело: кто-то строил, остальные ломают.  Небось, когда-то был рыбацкий стан, а теперь браконьерский притон.  Егеря его и ломают, да побродяжки вроде меня.  Построено на местный манер – турлук, то есть плетень, обмазанный глиной с соломой и навозом.  Ладно, сейчас мы это дело скоренько деконструируем.  Не хуже вашей дерриды.  Дери ды дери, какие еще вопросы.
Скоренько не получилось. Эта развалина только на вид развалина, а в ней так все сцеплено – семь потов сойдет, пока расцепишь. Тем паче, что пот из меня и так лил, без особых моих усилий.  Алкогольная придурь потихоньку выпаривалась.  Мало-помалу добывал я из стенок кривоватые палки разной длины.  Дерево плотное, высохло до каменного стука.  Ничего, прочнее сплотка будет.

Провозился чуть не до вечера.  Приволок в лагерь вязанку всякого добра уже затемно.  С отвычки позабыл, как тут резко темнеет, словно электричество кто вырубает. Ощупью выкопал ямку в песке, разжег костерок, сварил чай.  Целый день не ел и теперь не собирался.  Сегодня – только пить и пить.  Лежать бы, как больному зверю, у водопоя, и лишь водичку лакать время от времени.  Интересно, о чем, например, тигр думает, когда вот так дремлет и слушает, как у него, скажем, поясница болит.  Вряд ли угрызениями совести мучается.  

Если честно, я тоже не слишком переживал по поводу пьянки, и даже непонятно временами было, о чем думал.  Так, всякая мелочь в голове струилась, как у Буратино. Мыслишки коротенькие и простенькие, типа «Вот чай сварил – хорошо.  Только воду надо беречь. Костерок – тепло, дружелюбно.  Славно, когда так мало нужно.  Ветер вот только, шкот ему в рот.  А как же без ветра. Без ветра не поплывешь. Но уж больно силен. Так и насвистывает».

Ветер борзо летел с севера, как из какой-то космической аэродинамической трубы.  До того плотный, раскинь руки – и полетишь, если к рукам какие-нибудь крылья приделать.  Как тот мужик, что с колокольни все прыгал.  Кажется, допрыгался.  Доигрался хрен на скрипке.  А чем я хуже.  Может, я хочу именно вот так.  И буду тоже... унесенный ветром.  Без метафор.  Как листик. Может, я именно этого и хочу, раз вы так со мной... 

Скоты. Никого не нужно.  Подальше, подальше от всех.  Вот мартын орет, как придушенный.  Мартын – свой парень.  Небось, несладко там, наверху, и носит его именно как листик.  Прибой шипит по-английски – whoosh… whoosh... Тоже швой парень.  ШП.  Я примерно знаю, что он шипит.  Впереди столько одиночества, грит – наешься еще до изжоги.  А может, я именно так и хочу.  Мне б только парус задрать, и пусть Эол несет меня, сколь видно, как Одиссея.  Только  не надо Цирцей. Цирцеями мы сыты по самую плешь.

На третьей кружке зеленого чая заметил, что уже плохо держу головку. Костерок еле тлел, только ветер вздувал слабый жар внутри.  Пробил час, решил я.  Столкнул ботфорты, подсунул голенищами под палатку у входа и забрался внутрь.  Зажег огарок свечи в поллитровой банке.  Это ритуал у меня такой, один из многих.  Привычка.  Даже капелька уюта льет елей на душу; без этого бывает гнусновато или просто никак.   Надул свой красный, горячо любимый, заслуженный матрас.  Дул методом изо рта в рот, несколько раз пришлось останавливаться – от натуги предсмертно кружилась голова. 

Надул, пощелкал пальцем. Звенит.  Роскошное дело, поваляться на таком пружинистом после убийственно тяжкого дня.  Как у нас в горах один парень говорил: я свой матрас больше жены люблю.  Ну, это смотря какая жена.  Эмка, так та действительно мне сейчас на понюх не нужна, а матрас – как дар Божий.  Под матрас раскатываем полиуретановый коврик, а на матрас стелим спальник-пуховик,  рюкзак в голова.  Чем не ложе.  Ужель на ложе из цветов я буду почива-ать, Когда мой ближний обречен бороться и страда-ать...

Вытащил свое грозное самодельное оружье – нехитрую рогатку с пистолетной рукояткой из ясеня.  Я ее называл гавайкой, хоть это и не совсем гавайка.  Но идея гавайкина.  У нее резиновые тяги; стрела вставляется в короткую трубку, прилепленную сверху к рукоятке.  Когда со всей дури натягиваешь резиновые жгуты, защелка срабатывает – упирается в выемку в стреле.  Дальше остается только нажать на спусковой крючок. 

Стрел у меня в кожаном колчанчике три: одна титановая, шестьдесят см длиной, для подводной охоты, если она будет там где-нибудь, в конце похода, хотя навряд, холодина ж собачий; и две деревянных, с титановыми наконечниками, для стрельбы сухопутной.  Сейчас я вставил в трубку деревянную, но натягивать жгуты не стал.  Даст Бог, успею, если что.  Под рукой топорик, нож.  Очень надо будет, отобьюсь небось.  А нет, так на него и суда нет.  Нам без разницы.

– Кокетничаешь, парниша. Перед собой не стоило бы. – Это Кэп пробурчал, старинный мой знакомец и спутник в одиночестве, а бывает и в толпе.  Но я промолчал.  Неохота связываться.  Притомился.
Напоследок посветил везде.  Вроде порядок.  Люблю чистоту и порядок. Just so man, как жена говорит.  Чтоб все было just so; только так и никак иначе.

Чего-то я эту заразу женского рода часто вспоминаю, и оттого саднит.  Однако уже не так, как раньше.  Уже с иронической каемочкой.  Работала дистанция.  Все недавнее отстранилось и стало вроде как бы давним. Хоть и не очень, но все ж обмельчало.  А я и знал, что так будет, иначе зачем бы я сюда ускакал.  А вот именно за этим – душевные медяшки от ржавчины отдраивать.

Тут надо главное себе вдолбить: сам виноват.  Никто тебе не виноват, что ты так любишь, чтоб тебя любили.   Любили и хвалили, и наедине и на публике.  Какой ты весь из себя гениальный, других таких нет, и не надо.  И ты лакаешь это дело, как кот сметану, только жмуришься.   Конечно, не полный же ты пантелей, соображал, что тут своя игра, у дамочки свой интерес, еще до свадьбы-женитьбы соображал, но очень, очень вяло.  Все патокой заливало.  А сопротивляться и в голову не приходило; сумасшедшая тяга в штанах тогда была.

– Будя врать-то. Не только в штанах. Пожар был пятой категории, дать мне ее подать, а иначе тоска и минисмерть. 

-- Ладно, ладно, может, и так.  Не спорю.  А ныне что?  Прошли годы, какой-то винтик во всей семейной механике перетерся, хряснул, чегой-то я ей стал не он, и стихи мои сразу разонравились.  Ну, не любит она теперь эти стишки, и все тут.  И не любит как-то по-воровски, шу-шу-шу по телефону, ухмылки в сторону, словно она что-то важное знает. А что она, засранка, знать может.  У нее ж пиитического чувства, как у туалетного сиденья.  Я это всегда знал, а все равно попался на самую дешевую из приманок.  Падок на лесть, мудила.  А теперь и лести нет, осталось одно теплое дерьмо изо дня в день хлебать.

Есть такой воровской   талант – собирать пыльцу с чужих цветов да трындеть по телефону часами.  Бывало, сидим на кухне, я фонтанирую, она сидит, красивыми своими темными глазами играет и какую-то пошлятину вставляет.  А потом идет к телефону, лицо сосредоточенное, как бы чего не расплескать, и начинает все это оживленно выдавать, да так переврет, меня аж корчит.  Ну куриные ж мозги – вмещают, что могут.  Граммофон с претензиями.  Но репутацию среди писательской братии себе построила дай Бог каждому.  С кем ни заговоришь – уваженье на лице.  Ублюдки.  Наверно, пришло ей время это дело конвертировать во что-то более ценное, нежели капризный и непостоянный я.  А тут эта козлиная бородка по горизонту все чаще проходит.  Вот и разонравились мои стихи. 

-- А как же ты хотел.  Пантелей ты, пантелей и есть, и урыли тебя, как ребенка.

Ладно, кончаем кипятиться.  Отпад, отбой. Главное – верной дорогой идем, товарищи.  Вот тут, среди песка и звезд да плеска волн прочистим себе поддувало от золы и окалины.  Нечего на всякую мелочь кривопузую пенять, коли своя душа крива.  Выжечь на фиг этот мазохизм.   А то подумаешь, обидели дитятю, сидит, Weltschmerz стаканами хлебает, самоубийства замышляет.  Стыдуха, бля буду. Веселей надо быть.  Отстраненней.  Типа – сунул, вынул и пошел по своим делам. 

Дело у нас сейчас одно – аралотерапия.  Жидковат что-то стержень стал, надо подзакалить.  Сейчас он может от одной змеиной улыбки пополам хряснуть.  Будешь тогда где-нибудь среди хроников пузыри пускать.  На радость родственникам.  Лучше уж здесь где-нибудь...

Пух грел, матрас подкидывал, уют был райский, парадиз 100 percent, только ветер выл да косточки гудели.  Сунул-вынул – это да...  Это бы не помешало... Как говорится, ба-бу-бы... Спальник-то просторный, на двоих; тестировано. 

Ветер взвыл как-то особо презрительно, и опять внутри поплыла обида. 

Но тут поплыло все.

Глава 3. Строю катамаран

Меня исчерпали. – Free at last, o Lord. – Рама ерзает. – Уже не ерзает. – Китс прав. – Эффект Сент-Экзюпери. – О пользе и вреде сомнений. – Кто сказал, что жизнь – не каторга?

Разбудил меня переполненный гидробудильник, но я еще некоторое время лежал, пытаясь поймать за хвост какой-то очень важный сон, который все объяснил бы, и тогда все стало бы хорошо или по крайней мере терпимо.  Сон ускользал, как решение теоремы Ферма.  Казалось, вспомни крохотную деталь, и замелькает весь длинный роман с ужасами, потением, сердцебиением, возможно, с поножовщиной и перестрелками, но обязательно со счастливым концом.  Хотя умом я знал, что счастливых концов в снах не бывает; не тот жанр.  Однако сколько я ни тужился нырнуть назад в сон, там раскручивалась одна слепая лента, а на ней сплошь дыры и полосы.

Потом под этот соус пошли лениво-злобные, совсем не утренние мысли, словно перерыв на сон и не останавливал подводных гад движенье.  Про нее, падлу, про что еще.  Вспомнилась ее фразочка на какой-то party: «Пожалуй, этот вечер я исчерпала. Пошли домой».  А теперь мадам исчерпала меня, чем и подрезала мои поджилки, как негры слонам режут.  Я-то думал – я неисчерпаем, как электрон и атом, вместе взятые.  Но это как посмотреть и смотря кто смотрит.  Жизнь ее – вечное восхождение.  Мне померещилось, что я для нее пик, а оказалось, я – ступенька, а следующая ступенька вообще заоблачная – Иностранец.   Конечно, я тоже в детстве-отрочестве там поболтался, только какой из меня иностранец.  Я тут, на исторической родине, с четырнадцати лет и притом невыездной, и морда у меня протославянская, и паспорт у меня советский, и сам я насквозь просовеченный, хоть и антисоветчик, как и все мы.  А тот – настоящий иностранец.  С бородкой.

 Я скрипнул зубами.  Далась тебе эта бородка.  Нормальный французик из Бордо, только не французик и не из Бордо, а откуда-то из-под Ливерпудля.  Нахальный чурбачок с глазками.  Первым делом он меня спросил, в каком веке жила Ахматова, а вторым, не переводя духа, начал меня поучать, как ее переводить.  Ну что тут скажешь.  Тут ничего говорить невозможно, а можно только пинком по яйцам, за уши да об колено, чтоб только переносица хряснула или зубы посыпались фонтаном.  А заодно и ей ребром ладони по шее, за ее восхищенные глазки.

Но!  Бить нельзя, бить асоциально, и весь заряд идет внутрь, на разрыв душевных кишок.  Главное, что я это все секу, а поделать ничего не могу.  Депрессуха давит – чуть было от меня мокрого места не осталось.  То-то ей было бы перо в шляпу.  Как же-с, из-за нее стрелялись...

Ладно, сейчас мой ход.  Я от бабы ушел, от французика ушел, от психоаналитика ушел, от себя не ушел, но может, как раз к себе приду.  Психоанализ этот – такой же редут в шкурных войнах, как и остальное.   Если ты невротик недолеченный, так ты ж уже юмористический персонаж, карикатура вроде старого пердуна.  Не, блин, я вам еще изображу невротика.  Я эти нервы просолю, просмолю – будут как струна гитарная, не порвешь.  Покоритель Арала – это вам не беглец из палаты для депрессивных.  Конечно, тут тоже все может обернуться самоубийством, только замедленным. А я и не тороплюсь.

-- Okay, полно злобствовать, пора пописать, а то лопнет чайный пузырь, и кто тебе будет виноват – опять разлюбленная возлюбленная?

Я томно, по разделениям, приподнялся, стал раком, высунул нос из палатки.  Бесконечность волн, песчаная кайма по бокам, остальное заполнено ветром и резвыми беспечными облаками – летят себе, кувыркаются, и никаких тебе хлопот.  Пониже облаков кое-где тянули перелетные стайки и клинья пернатых, но главный утренний лет у них почти в темноте еще.  Я это дело пропустил.  Нехорошо.  Стрелять не из чего, так хоть без пальбы полюбоваться.  На Арале лет, что утренний, что вечерний – охотничий Эдем, Эльдорадо, и что там еще на Э.  Все небо забито, в основном водоплавающими, и все рассекают пространство; если подальше, то беззвучно, а поближе – со свистом и гамом.  А сейчас лишь местные чайки-мартыны под ветром шатаются из стороны в сторону, услаждают слух предсмертными своими хрипами.  Сейчас нам это в самый раз.

Я вылез, отошел на несколько шагов, дрожа, расстегнул ширинку.  Впечатление было такое, будто Господь Бог ошибся и поместил меня одного, безъевного, днем раньше, чем надо, в совершенно недостроенную вселенную.  Я задумчиво стряхнул последнюю каплю и решительно чиркнул молнией.  Придется достраивать все самому.  Вручную.

Первым делом чай.  Пока пил чай, варилась гречневая каша.  Конечно, надо бы наоборот, но я ж свободный человек, free at last, O Lord
.  У меня других «надо бы» полна задница. 

Надо строить катамаран.  Когда глядишь на жалкую кучку кривых палочек и гнилых досточек на песке, процесс видится несколько иначе, чем на диване.  Но этот разлад мечты и действительности до того привычен, что даже смешно говорить.  И потом, из ни хера хер делать – самое что ни на есть российское занятие.  В нем можно забыться и лишь изредка выныривать попить, поесть.  И то если припрет.

Для начала я примотал к двум продольным витиным шестам три поперечины тонким прочным шнуром, специально для того привезенным с собой.  Обрезал торчащие концы, поставил раму на попа, подвигал – ерзает система за милую душу, жесткости никакой.  Нетрудно вообразить, как это все будет в деле: волна раздергает этот агрегат, разойдется он у меня под ногами – и пожалуйста, еще одно Садко.  Те покойнички, про которых Витя рассказывал, тоже ходили по Аралу на разном, а теперь ученые.  Кого не выловили, те лежат на дне, отдыхают.  Четверо из Киева шли на катамаране куда мощнее моего, из двух «тайменей» слепленном.  Так у них как раз поперечины сначала поломало, а лодки разнесло в стороны, опрокинуло и носило в таком виде, пока публика копыта не откинула.  Арал чуть ли не дурнее Каспия, разбалтывает дикое волнение за полчаса, а главное – волна короткая, крутая, злая.  Не волнение, а толчея всесветная.  Залезь в камнедробилку, будет тебе полное представление, как оно.  Тут добрая яхточка руля не слушается, на волне копается, не говоря про ту дребедень, что я замыслил.  Кабы не нужда...

Я прилепил еще две диагональные скрепы. Вроде получше стало, но что будет, когда шнур намокнет?  Да все то же и будет – растащит море мой катамаран, разберет на запчасти, и наглотаюсь я солененького на всю загробную жизнь.  Буду, как живой, смотреть с разных фото с черненькой каемочкой и без.  Если кто повесит.  
Стало совсем грустно и жалко себя.  Я присел на полузарытую в песок канистру, как роденовский истукан, принял позу, будто размышляю, хоть в голове – шаром покати.  Но постепенно что-то там забрезжило, воспоминание какое-то.  Вроде бы у той халабуды, что я разбирал, валялась масса ржавой и не очень ржавой проволоки – ведь ею и вязали турлучную основу, блин.  Надо ж такое забыть...

Я кинулся бежать чуть ли не с низкого старта, но скоро перешел на бодрый шаг.  Состояние было еще желудочно-кишечное.  Ничего, дошкандылял до места споро, насобирал этого добра моток, хоть исцарапал ручки в кровь.  Побрел домой.  Смешное слово – «домой». Вообще-то я так себе положил, давно еще: где моя библиотека, там и дом.  Вот только с этими проклятыми браками-разводами я уж две или три библиотеки профукал, со счету сбился.  Нет уж, в этот раз шалишь; подгоню фуру и все до последнего томика утащу.  Не те мои годы, чтоб опять за лыко-мочало, начинай все сначала. 

Я кинул моток ржавья рядом с хлибкой рамой катамарана, любовно вытащил из нагрудного кармана маленькие, но эффективные плоскогубцы.  Рассовывая перед походом вещички по бесчисленным карманам, я твердо следую давно выработанной формуле: оружие, деньги, документы, аптечка, драгоценности.  Плоскогубцы идут по графе драгоценности, вместе с часами, компасом и биноклем.  Бесценная вещь.  Что бы я сейчас без них делал... 

Разбирать раму я не стал, а наложил проволоку прямо поверх шнура, закручивая ее так плотно, как только мог.  Иногда гнилая проволока рвалась, но я даже не матерился, а терпеливо вязал на том же месте другой узел.  На второй или третий раз я усмехнулся, премного довольный собой: уже просыпалось первобытное терпение.  Значит, остальное приложится.  Значит, я уже повел в счете. 

Так я вязал узел за узлом и наконец увидел, как Господь на какой-то там день, что это – хорошо. Опять поставил раму на попа, нажал – ничто не сдвинулось ни на миллиметр.  Низко летевший мартын аж шарахнулся от моего казачьего гика.

Я оглянулся окрест.  Оказалось, дело уже к вечеру.  То-то, думаю себе, темно так стало.  Оранжевое светило с темными полосами тучек поперек талии нависло на краю мира, готовое булькнуть в море, но я смотрел на это даже с некоторым самодовольством, хоть кровь практически струилась из-под ногтей.  Когда не замечаешь времени, наверняка творишь что-то стоящее.  Китс что-то такое про поэзию сказал, но что мне Китс.  Я уж и про обиды свои забыл. Практически.

Я вздул огонь, примостил на камнях котелок, но все оборачивался к готовой раме.  Подошел, приподнял, потряс и, пожалуй, впервые взаправду поверил, что поплыву.  Где-то в мозжечке у меня торчал запасной вариант – пройти пешком от устья Сыр-Дарьи до устья Аму-Дарьи, сначала на юг вдоль восточного берега Арала, а потом на запад вдоль южного.  Так даже труднее, ибо груз пришлось бы тащить на горбу и пить водичку из копанок на берегу, почти неотличимую от морской.  Но нету того шику, что под парусом.  Есть в пешем хождении что-то натужное и ползучее.  А мне позарез нужно было, чтоб с шиком.  Чтоб взорлить.  Чтоб задавить сомненья.  А то эти профурсетки меня самого совсем чуть не задавили. 

Хотя, конечно, в нашем деле без сомнений, как без рук.  Сомневаешься, меняешь строчки, еще, еще, и так до щелчка.  Это вот сучки разные ни в чем не ведают сомненья, всегда точно знают, чего им нужно.  Прям по Горькому: вперед – и выше!  Где ужом, где соколом, а где и мелкой пташечкой.  Уж такой ли щебетуньей, бывало, ластилась.  И еще долго щебетать будет, только уж не мне.  Представляешь, тебя бы черви на закуску разбирали уже, а она бы щеголяла в трауре и все щебетала.  Взяла бы голос в маску и дальше щебетала...
Я обжегся чаем, подул в кружку, помотал головой.  Ни к чему это.  Опять завожусь.  Все уж думано-передумано, взад-вперед по одной колее, все те же злые, усталые пошлости.  Но вот забавно: здесь, меж пустыней и морем, под темным, всклокоченным небом, у одинокого огонька, до которого никому в мире нет дела, мыслишки тяжелеют в цене, набирают вес, какого у них не было бы, думай я их на диване.  Наверно, работает эффект Сент-Экзюпери, назовем его так: банальности сияют новым светом, если они конденсируются под гул мотора на высоте три тысячи футов, или на какой альтитюд он там летал.  И в пустыне он чего-то важное излагал.  Не помню, правда, что. Вернусь, посмотрю. Если вернусь.

Ежели отбросить бабу...

-- А как ты ее отбросишь? 

-- А вот так – на хер... Если отбросить ее, я тут себе кое-что нащупал. Примерно так: Не сомневаясь, ничего путного не скажешь, а усомнишься – никому ничего не докажешь.  Себе в первую очередь.  Так и будешь сидеть в уголочке и мусолить свои сомненья: хорошо ты сказал или курам насмех?  Истинно вам говорю: картезианское сомнение плюс графоманское самомнение – только из такого бульона может что-то вылупиться.  

-- Но это ж каторга, а не жизнь.  

-- А кто сказал, что жизнь – не каторга?  То-то и оно.  Отсюда и главное сомнение: а стоит ли...  Небось, Христос как раз за этим в пустыню бегал, навроде меня.  Я деталей не помню, но что-то такое должно было случиться по сценарию.  Стоит ли, мол, корячиться, подумал Он себе. Может, гори оно все синь пламенем.  Хотя Ему ли было сомневаться, имея такую мохнатую лапу в горнем царстве.  Это нам, заброшенным, не грех иногда и лапки опустить, когда пойдет такая вот гадючья полоса.  И самому ж себе грех уныния отпустить, раз нету блата среди верхнего начальства.

Я присыпал золу песком, чтоб змеи не ползли на огонек, как они имеют обыкновение делать. Впрочем, чего это я... Рано еще для змей, спят, небось, по норкам.  И мне пора.  А то я тут что-то разгорячился.  Не выдул еще ветер мои обиды.  Все оправдываюсь, ищу ответов.  А ответы жизнью дают, не словами.

-- Во-во. Побундеть мы все горазды, под холодную закуску.  Ты поди сделай. 

– Ладно, сделаю, будьте покойны.  Или – не поминайте лихом.

В последний раз перед тем, как лезть в палатку, обвел очами свой мир. Мрак сверху, мрак снизу, ветерок так и сдувает мой домик с планеты.  Звезд всего пустяк, кое-что по мелочи.  В прошлый раз я тут плавал в июле-августе, и звезд было навалом, каждая в кулак, а меж ними темная тьма благородных, изысканных оттенков, ну что тебе пан-бархат. Ништяк, я теперь терпеливый. 

Потерплю – может, и мне чего ни то воссияет.

Глава 4. Последний день на суше

Грудастенькие психотерапевтки в моей жизни. – Лихорадка буден. – Спуск «Фрегада» на воду. – Мачта – плагиат у Т. Хейердала. – Проба паруса. – Православное пристрастие к страданию. – Моя мотня и бабий характер: анализ взаимосвязи
Все тело болело.  Где более, где менее, но болело все.  Дудка опять налилась водой, затвердела, хоть стойку на ней делай.  Надо бы полегче насчет чая.  Хмельную дурь небось уж всю выпотел, теперь будем воду экономить.  У меня ее всего двадцать пять литров.  Поправка: уже двадцать два, пожалуй.  Ужас. 

Я снова прикрыл глаза, прислушался к себе.  Вчерашнее подспудное злобствие несколько поулеглось, потому как кое-что путное все-таки народилось.  Рама.  Вчера я сочинил раму, вполне добротную причем. Сдвиг к светлому в моем невеселом универсуме.  Может, действительно не только уплыву, но даже и выплыву.  Совсем недавно было настроение не то чтобы не вернуться, но как-то все равно: вернусь – хорошо, не вернусь – ну и не больно хотелось.  Интерес к самому себе размылся, повытерся, потерялся.  А сейчас вроде силы света довлеют над силами тьмы.  В космическом масштабе пустячок, а нам, вот здесь и сейчас, приятно и даже где-то мило.

Аральск был уже почти как в другой жизни.  Москва, правда, свежее, но это если растравлять себя.  

-- А ты не растравляй.  В конце концов, ничего ж непоправимого не произошло. Так, попугали тебя дурдомом, а ты и рад пугаться.

-- Испугаешься тут...

Хотя насчет бегства из палаты номер шесть я слегка загибаю.   Послушать меня, так я прям из окна по простыне спускался, как д’Артаньян или хуже.  А все было много скучнее.  Обыкновенная история.

Приехал я туда на такси, не в дурдомовском воронке.   Супруга меня сопровождала, вела себя почти по-человечески, вроде даже ласково, а про истинные ее мотивы один Иегова ведает, и тот навряд.  У нее в потоке поведения совершенно разнополюсные куски друг с другом в любом порядке монтируются на одной интонации, словно так и надо.  А может, так и надо.  

Ладно.  В отделении этом ни замков, ни звероподобных санитаров из бывших пациентов-алкашей, ни аминазина, как в тот, прошлый раз, в другом городе.  Одни новейшие экспериментальные потуги в области суггестии, лечения словом, музыкой и улыбками, добрыми, как у статуи Будды.  В палате, правда, депрессивная такая мгла висит, аж звенит. Молодой лоб лежит в эмбриональной позе под одеялом, а только откуда я знаю – может, он от армии косит.  Врачиха меня потом, когда про меня все выспросила, мягко пытала – а нельзя ли тому лбу добыть переводов.  Он, мол, попереводит, и будет терапевтический эффект.   Отчего ж нет, возразил я, можно и переводы.  Надо только посмотреть, как он переводит.  На том и заглохло.  Племянник ее, или что-то в этом роде.

С врачихой вообще все мило получилось.  Такая молодая из себя грудастенькая евреечка.  Я их обожаю, пока они не скурвятся навроде моей дурищи и прочих до нее.  Но они все скурвливаются рано или поздно, а чтоб объснить этот глагол, надо полжизни извести.  Изложил я этой грудастенькой свою историю болезни.  Анамнез, можно сказать.  

Вот, мол, переводил том Ахматовой для некоего американского издательства, на английский, а почему я и почему на английский, так я ж с рождения двуязычный, а стихи пишу с десяти лет на трех языках, еще и на немецком, потому что мы тогда как раз в Германии жили, когда начал писать, что ж тут удивительного.  Ничего из своих стишат давно не публикую, а пишу ли для себя, к делу не относится.  Переводить же – это сколько угодно, по рупь сорок строчка я всякого барахла столько перевел, столы ломятся. Разнообразное Мирзо Турсун-задэ, в задэ его...

А с Анной Андреевной нашла коса на камень. Работал на грани безумия, а может и за гранью, кто его знает, дело сумрачное.  Вогнал себя в транс на несколько месяцев, спал по паре часов, с пяти где-то до семи, и минут двадцать-тридцать днем.  И вот иногда кажется, что все ладненько у меня выходит, а иногда такие сомнения бушуют, хоть вешайся – гениально я перевожу эту певучесть или жидкую срань извергаю, только с британским акцентом.  Ну прям начисто сомнения одолевают.  А тут близкая родственница, жена, прямо скажем, дура первостатейная и в поэзии ни в зуб ногой, а туда же, выражает мнения и сомнения и шу-шу-шу за моей спиной по телефону.  А я как параноик прислушиваюсь.  И стал я очень нервный, того и гляди могу зарулить кому-то в рожу или носком правой в промежность, как учили меня в ВДВ в далекой, но бурной молодости.

До этой точки более или менее правдиво излагал, а про то, как патрон с картечным зарядом в предрассветный час осекся, про это умолчал, утаил.  Очень уж стыдно.  Да и вообще, вы себе представляете, что сделал бы картечный заряд двенадцатаго калибра, особенно на выходе. Это ж дыра – кулак можно просунуть; а какой вокруг пейзаж из разлетевшихся мозгов и измельченных костных тканей… Как про такое цивильной дамочке рассказывать?  Про то, почему не заменил патрон и не довел начатое дело до конца, тут самому ничего не ясно, и нечего это дело при посторонних размазывать.

Девушка слушала эти страсти, разинув ротик, и писать перестала, а потом вздохнула и говорит: нет, говорит, вы не наш пациент, вы вообще не пациент, а это у вас такой творческий процесс.  Она даже коллегу на консультацию позвала, еще более молодую, но такую ж грудастенькую, что называется, мой размер, в спортивном костюме – она как раз собиралась с местным народом сеанс проводить.  Первая пересказала второй все, как дело было, потом они между собой почирикали и так и сказали: оставайтесь, если хотите, тут побыть всем полезно, отдохнете, смените обстановку, терапия словом, медитация, то да се, а вообще, говорят, можете идти.

Я обрадовался, говорю – ну, я пошел?  Они тоже вроде обрадовались, но для приличия поуговаривали, а я для приличия еще чуть остался, пошел на этот сеанс.  Большая комната, вся застланная мягким по стенку, пыли, наверно, невпроворот.  Все заходят в носках, в комнате висит дух баб и носков, аж мутит.  Становятся в круг и по команде грудастенькой всякие пассы проделывают, отталкивают от себя нечто злое, выдыхают из себя с шумом то же самое, сходятся к центру, расходятся, отворачиваются, а девушка мантры какие-то творит.  Стыдно мне стало, что я в такое говно влип, быстренько собрал манатки и подался домой.

А дома жена, двое ее выблядков от первого брака, сестра ее, мамаша, она же мне теща, в общем, полный бант.  Без меня в кои-то веки поликовать собрались, гостей уже ждали, и тут являюсь я, целуй меня в задницу.  Чувствую, я тут быстро оборзею, и надо срочно куда-то мотать, благо книжку, какую-никакую, уже сдал и аванс при нас.  Можно бы в горы, подурачиться на лыжах, но это ж опять люди, много здоровых веселых людей в одном месте.  Нет, только в пустынь.  Толстой тоже вроде туда же норовил, но не дотянул, керосину не хватило.  А мне может и повезет.

В пустынях я уже бывал, ходил вдоль северного берега Арала и западной его стенки-чинка на той самой польскенькой мини-яхточке «Меве», что я уж упоминал, кажется.  В этот раз можно было бы пойти из Аральска влево, на юг, только «Меву» посылать по ж.д. совсем времени нет.  Она ж будет месяц идти, а мне уж невпродых.  Один выход: склеить две гондолы для карманного катамарана по чертежам из «Катеров и яхт», раму собрать на месте – и вперед, пой псалмы и чеши яйца.  На разных речках я видел такие чудные конструкции, буквально на базе презервативов, у меня же подкладная клеенка: совсем другой класс.  А теперь вот и рама есть.

Надо было лезть из теплого спальника и строить палубу, точнее, слани
 – наложить на раму сверху решетку, чтоб разместить груз и себя самого.  Вылазить страх как не хотелось, а хотелось еще чуть понежиться. Ничего хорошего снаружи меня не ждало, судя по тому, как холодный ветер оголтело трепал тонюсенькое полотно палатки.  Что поделаешь – март; природа пробуждается и с похмелья зело не в духе.  То ли еще будет, когда поплыву... В марте Арал – недавно растопленный лед, и чует мое сердце, сидеть мне в этом растворе по самую гузку.

Источая серию вздохов и стонов, я все же выбрался наружу и скоро уже забыл все на свете, и прошлые страданья, и нынешние неудобства, и мутные мысли про to be or not to be – до того это захватывает, когда своими руками лепишь что-нибудь такое романтическое и представляешь, как это будет хорошо, когда все доделаешь.  Прямо какое-то вдохновение накатывает, и невозможно остановиться, а время улетает совершенно незамеченное, словно и нет такой чепухи, как время, а есть только то, что ты лепишь, и даже сам ты при этом присутствуешь постольку-поскольку, а уж твои настроения и на хрен кому приснились.  И это при том, что само дело до предела муторное: каждую поперечную палочку либо дощечку надо прихватить все той же ржавой проволокой в трех-четырех местах, причем так, чтоб лежала мертво.  Палочек и проволоки не хватило, пришлось снова делать неближний конец, доканывать раскуроченную вконец халабуду.  И чего я сразу не догадался перетащить сюда лагерь?  С бодуна, наверно. Ладно, теперь уж некогда.

Днем я попытался оторваться от своего рукоделия, пожевать чего-нибудь, но так и не смог.  Творческая лихорадка обуяла.  Наконец, я завязал последний проволочный бантик и поволок готовый настил поближе к берегу.  Изделие оказалось неожиданно тяжелым.  Вот те на.   Притопит мои поплавки, и буду я и вправду сидеть в воде именно по самую derrière.  А поплывет ли эта каракатица вообще – очень большой и скользкий вопрос.

Немудрено, что я внутри весь завибрировал, но природная злобность взяла верх.  Надул поплавки, наложил сверху настил, примотал каждый баллон в четырех местах все тем же шнуром.  Теперь – волнительный момент.  Музыка, туш.  Я окропил гипотетическую корму целительной уриной, выпевая в процессе голосом королевы Елизаветы II:  I name thee (торжественная пауза) «Фрегад ползучий»
!  Сказал – и поволок «Фрегада» по отмели туда, где поглубже.  Чарующий миг: катамаран закачался на мелкой волне, и я опять пуганул чаек диким воплем.  Но стоило мне на него взгромоздиться, как он лег поплавками на дно.   Пришлось тащить еще дальше, где волна уже чуть не заплескивала мне в ботфорты.

В общем, спуск судна на воду получился вроде как в три приема.  Я едва не перевернулся, забираясь на борт во второй раз, и стоять на кате смог только на коленях, но решил, что это – пока, а там пообвыкну.  Главное – «Фрегад» плыл, то бишь болтался на волне, как нечто в проруби.  Вода на палубе не задерживалась, потому что палубы не было, и волна уходила сквозь решетку вполне беспрепятственно.  Но и входила тоже. При всем при том «Фрегад» держался более или менее на поверхности, во всяком случае, некоторыми своими частями.  Не исключено, решил я, что он перетащит-таки меня из пункта А в пункт Б.  Как и было предначертано.  

Будь там Виктор, он бы точно кинулся вызывать бригаду в белых халатах.  Но на счастье или несчастье, его не было, и все пошло своим чередом.

Я отбуксировал «Фрегада» к берегу, выволок на песочек и сам присел, гордый, словно только что философский камень изобрел или Мэрилин Монро отодрал a retro.   Извиняюсь за графику.

Теперь лепим мачту.  Про мачту у меня давно все решено.  Еще когда двое суток в вагоне на верхней полке колыхался, продумал детали.  Не будет у моего катамарана ни киля, ни шверта, ничего, кроме весла, оно же руль, так что идти мне только полными курсами, с попутным ветром, а ветры тут как раз очень даже попутные: норд, норд-ост, норд-вест.  Ежели случится южный мордотык, пересижу на берегу.  Раз полные курсы – прямой и парус
, а к нему можно мачту-двуногу, как у Тура Хейердала на «Ра», и ни к чему мне степс
 и прочие жизненные сложности, связанные с вульгарной одноногой мачтой.

Я принялся вязать из кривых своих палок два шеста подлиннее, один покороче, потом слепил из них треугольник и принайтовил его короткой стороной к самой мощной поперечине поближе к носу, ибо теперь у «Фрегада» и нос обозначился. Далее расчалил эту лямбду двумя вантами, форштагом и двумя бакштагами
.  Звучит, конечно, звонко, но посмотрели бы вы на эти тесемочки в натуре.  Ясно было, что мачта будет держаться в основном милостью Божией, в которого я по мере надобности уже начинал потихоньку верить, а пуще того на Него надеяться.  

Походил, походил вокруг, потом связал проволокой две палки метра по полтора и пришпандорил для пущей важности еще и одноногую мачту. Геометрически говоря, опустил из вершины треугольника высоту.  Отошел подальше, посмотрел, вздохнул.  С расстояния конструкция смотрелась более убедительно, а больше я ничего все равно придумать не мог.

Накатывал вечер, но остановиться не было уже никакой возможности.  Я вытащил из рюкзака парус – разрезанный по бокам нейлоновый мешок из-под минеральных удобрений, вещь невероятной прочности и легкости. Я его когда-то, скажем так, позаимствовал в порту Бекдаш на восточном берегу Каспия, откуда путешествовал вместе с удобрениями из Кара-богаз-гола на т/х «Сабирабад» в Махачкалу, но что теперь об этом вспоминать, потом как-нибудь расскажу.  К парусу-мешку присобачил реи – последние свои четыре извилистые палки по две штуки на рей, скрученные вместе проволокой для прочности.  К центру топ-рея
 привязал веревку, чуть ли не бельевую, какая в магазине под руку попалась. Протянул ее сквозь проволочное кольцо на топе, то-бишь в вершине лямбды, – получился фал
.  К концам нижнего рея примантулил еще пару веревок – получились шкоты
.  

«На фалах!» скомандовал я сам себе, и сам же себе ответил, «Есть на фалах!» «Товсь! Парус до места!» «Есть парус до места!»   Я потянул фал, рей пополз вверх, парус захлопал-заплевался самым похабным образом, разворачиваясь при этом по ветру.  Штаги натянулись до звона, «Фрегадина» заерзал, норовя заскользить по песку.  Я торопливо отпустил фал и кинулся сворачивать парус, но оказалось, его голыми руками хрен возьмешь.  Я боролся с ним, как Лаокоон со змеями, а он не хотел сворачиваться и все норовил хлестнуть меня по морде.  Когда я, наконец, упаковал эту нейлоновую сволочь, сил не оставалось никаких, как в старой песне – на палубу вышел, сознанья уж нет, в глазах у него, то-бишь у меня, помутилось.

Солнце тем временем, незамеченное, слиняло за горизонт, только красная заря полыхала – к ветру.  Давно не было, злобно подумал я.  Но общее настроение было такое: прорвемся.  Парус великоват для такой хлибкой посудины, мощный как спинакер
.  Зато быстро тащить будет, при таком ветродуе.  Куда-нибудь да притащит.  Возможно.

В животе бурно бурчало, штанишки сваливались; пора заняться жизнеобеспечением.  Сразу навалилась истомная усталость, суставы поскрипывали, мышцы побаливали, спинка отказывалась гнуться.  А чему удивляться, всю зиму я царапал что-то в тетради, таращил расширившиеся до предела очи в потолок да метался по комнате – вот и все мои упражнения.  Ничего, я свой организм знаю.  Буду пахать как лошадь, лопать как свинья, спать как бревно, и через неделю задубею так, что мама родная не узнает.  А теперь покрошим в кашку сушеной колбаски, раз организм протеинов требует.  Шашлычок бы сейчас, по-карски, да запить обильным количеством красного вина, как бабушкина поваренная книга рекомендует.  Что-нибудь грубое, вроде «Мукузани», № 4.  Ладно, продернемся без «Мукузани».  Христос терпел и нам, дуракам, велел.

Интересная все же эта штука, православное пристрастие к страданию.  Скажем, взять меня.  Какой на фиг из меня православный, а вот пострадать – только дай
.  Точнее, как-то так получается, что постоянно оказываешься в ситуации страдания.   Предрасположенность, что ли. Вроде цвета глаз.  Не знаю.  Однако ширять свое страдание в глаза другим неприлично, это я давно себе такую фомулу вывел, под влиянием семейного воспитания.  У людей и без тебя хлопот, а тут ты еще грузишь на них свои глупости.  А ведь грешен я в этом, грешен не меньше Христа.  Тот тоже мог бы пострадать себе где-нибудь в тряпочку, вроде как это личное его дело.  Но тогда пропал бы весь воспитательный эффект.  Пришлось тянуть волынку строго по сценарию.  Пока до страданий не дошло, он от всего этого, похоже, тащился, а как прижало, он возьми и возропщи – пошто, мол, меня покинул.  На миг, но возроптал.  Будда поскромнее был, по молодости лет бедокурил, но чтобы на своего верховного главнокомандующего лапшой – ни-ни. Впрочем, он там сам был верховный.  А вообще христианская пьеска ничего, с катарсисом.  Надо бы Ренана почитать, как там все на самом деле было, хотя он, говорят, все переврал.  Но что мне Ренан, у меня своя пьеса.  Я сам себе сценарист и режиссер, сцена – во, публика виртуальная, нереальная, мы себе тут сами без публики в уголочке перетопчемся, лишь бы стигматы не так сильно болели. 
Вечная мука с этими клешнями.  При внезапных нагрузках истончившаяся кожа просто лопается, особенно на подушках больших пальцев, если ими целый день крутить ржавую жесткую проволоку.  Пришлось заняться руками, хотя к тому времени я уже еле шевелился и задремывал на каждом выдохе.  Если не ухаживать за руками, когда целый день возишься на холодном ветру да в холодной воде, может наступить полный и окончательный крыздец, пальцы просто перестают слушаться, не говоря уж про боль несусветную.  Когда я был моложе и глупее, я не обращал на эти мелочи внимания, и в одном охотничьем походе Эмке – я тогда еще таскал ее с собой в походы – пришлось застегивать мне мотню, потому как пальцами я еще мог нащупать пуговицы, а заправить их – никак, хоть плачь.  Я и всхлипывал иногда от бессилья.  А сейчас Эмки нет, и как я перед Творцом явлюсь, в случае чего – с расстегнутой мотней, что ли?

Про бабу думать не хотелось, хотя получалось, что не так все всегда было плохо.  Вот ведь человек мне мотню застегивал, по моей личной просьбе.  Заботился, значит.  Вроде как чувства какие-то испытывал.  Не совсем уж такая хищная выдра, какой мне мерещится. – Впрочем нет, это я неглубоко взял вопрос.  Скорее так: она от всего получает удовольствие – и от того, что меня вроде как бы любит или любила, и от того, что презирает, жалеет, или терпеть не может.  Со всего свой навар имеет – и с меда, и с говна.  Ей все мед.  Вот так будет ближе к сути характера. – Ладно, отставить. Успеем еще в этом дерьме поковыряться.

Я тщательно, с мылом, вымыл руки остатками чая.  Ссадины жутко саднили.  Смазал их отвратительно-жирным кремом, помахал для просушки.  Пора лезть в логово.

В ту ночь меня убаюкал звук, которого эти берега, наверно, не слышали со времен лейтенанта Бутакова, первоисследователя Арала – протяжный, печальный посвист ветра в вантах и штагах. 

Очень может быть, что я заснул с буддиной полу-улыбкой на зеленом от усталости лице.

Глава 5. Первый день в море

Все врут сны. – Жеваные сисиськи: déjà vu. – По местам стоять, с якоря сниматься. – Душевные корчи моремана. – Обхожу мыс. – Берег загибает не туда. – Еще мыс. – John Brown’s Body
Утречком я застенчиво поздоровался с Великим Строителем Катамаранов и немного повалялся, пошевеливая деревянными мышцами и перебирая в голове всякую дребедень.  Был какой-то длинный нелепый сон или серия снов на одну тему, будто я вернулся откуда-то, а квартиры нет. Эмка (вроде она, только рожа больно толстая, не вполне ее) с повязанной чем-то белым головой слоняется в двух коммунальных комнатах, вроде мы уже в разводе, а мне деваться некуда, но я точно знаю, что у меня где-то есть еще квартира, и надо туда позвонить.  Я отыскиваю где-то номер телефона, он даже въяви запомнился, 203-3849.  Интересно, что там на самом деле; кажется, это телефон Галки Рыжей, моей старой бэ, что на Кутузовском, под сестрой Брежнева живет.  Жила. И вот я пытаюсь, но позвонить не получается, телефон древний и в коридоре, диск не прокручивается, какие-то похмельные рожи, смехуечки, я возвращаюсь в комнаты.  Супруга в постели, откидывает одеяло, принимает позы, но до дела не доходит, я требую свою статью про Дюркгейма, толстая такая рукопись, скорее книжка, чем статья, я ее отчетливо помню, но мне ее не отдают.  Наплывают еще какие-то рожи, похоже, ейные родственницы, действо становится все противнее, а что дальше, совершенно не помню, вот только этот отрывок из середины. 

Самому интересно узнать бы, чем все кончилось, и действительно ли у меня еще где-то есть квартира.  Навряд ли, а уж как пригодилась бы.  Уходить так и так придется.  И статью про Эмиля Дюркгейма я не писал, не мой сюжет.  Мораль сей басни довольно пошлая: все врут сны, не меньше, чем явь, а это скучно.  Но у меня ж только фрагмент сна, а в целом там мог и смысл какой-нибудь высветиться.  Хотя могла быть и совершенная уж дрянь и бессмыслица, а потому к чертовой все матери, мне плыть нужно.  Я сам себе смысл жизни изготовлю, собственными руками обтешу.  Как там мой кат? Кат как?

Я высунул голову наружу – и так и осел на задние ноги.  Поплавки «Фрегада», его дутая гордость, сморщились, опали и выглядели просто жалко, особенно правый.  Сердце мое облилось горячей кровью, я полуголый побежал к своему красавцу и любимцу, упал на колени, прильнул губами к его сосцам и надул поплавки один за другим изо всех сил, так что скоро они опять зазвенели при похлопывании и пощелкивании. 

Дела-а, подумал я, стуча зубами и одеваясь.  Обхохочешься с таким поворотом событий. Ну как тут быть?  Плюнуть на затею и вернуться в Аральск?  Так ведь утопиться много проще.  Ремонтировать?  Абсолютно нечем и нечего – никаких явных дырок не было, и шов проклеен добротно.  Просто эта долбаная клеенка может выдержать лужицу старческой мочи, на это она рассчитана, а если ее надуть и придавить грузом, картина несколько иная.  Воду она, может, и не пропускает, а с воздухом несколько хуже, вот он и просачивается изнутри наружу под тяжестью настила.  Набить бы морду автору этого проекта из «Катеров и яхт», но с этим придется подождать.  Ладно.  Одна надежда, что один день плавания, то есть несколько часов, эта система выдержит, а на берегу буду поддувать.  Если прижмет, придется поддувать на ходу, башкой в волну, хотя это и огорчительно.  Плевать.  Я должен плыть, плыть и плыть.  Обязан.  Как навьюченный верблюд обязан тащиться вдаль, шаг за шагом.  Вот море, вот корабль, а я тут на берегу дергаюсь, слону яйца качаю, прости Господи душу мою грешную.

Короче, плыть было невтерпеж, как голому сношаться, и остановить меня было уже невозможно.  Да никто особо и не пытался.  Я наспех поглотал чего-то, кажется, чаю с сухариками, но уложился тщательно. 
А как иначе.  Мне ж надо уложиться так, чтоб спасплотик получился.  На любой яхточке, самой микроскопической, всегда есть спассредство – тузик, плотик, что-нибудь, на чем можно добраться до берега или продержаться на воде до прибытия спасателей, если твое судно ненароком бульки начнет пускать.  Один мужик на надувном спасплотике чуть не через всю Атлантику переплыл, когда яхта его екнулась.  Весил он к концу этого плаванья килограмм тридцать, но живой же.  Плотик у него был крохотный, лежать там можно было, только свернувшитсь в клубок, но в остальном капитальный, в виде яечка, в смысле – с крышей.  
А у меня что?  А у меня матрас, больше надеяться не на что.  Я сдул его наполовину, обернул полиуретановым своим ковриком, свернул все это в рулон, а внутрь рулона поместил рюкзак, в рюкзаке же – все только легкое, мягкое и воздушное: палатка, малая рыболовная сетка, спальник, одежонка, аптечка, корабельный журнал (в смысле записнуха), духовная пища – три книжки,
 крупа, чай, важные мелочи вроде шнура, лески, крючочков, то да се.  Гавайка. К ней, конечно, деревянные стрелы, а заодно уж и титановую; небось, одна стрела меня не утопит, да и не больно много она весит.  И хватит, не жадничай, в гроб с собой все равно много не возьмешь. Сверток засунул в плотный полиэтиленовый мешок.  Мешок этот с невесомой требухой, поддутым матрасом внутри и с намертво завязанной горловиной имеет солидную плавучесть, выдержит меня запросто, а уж сколько я на нем продержусь в условиях, приближенных к Арктике – это мое личное дело.  Сколько смогу, столько и продержусь, плюс еще по мелочи.

Металлические вещички – топорик, котелки, запас проволоки – поедут отдельно, не к чему спасплотик отягощать.  Самое тяжелое и страх как важное – канистра.  Поднял, потряс.  Литра три я выдул, но до Уялы хватит, а там поглядим.  Пил я водичку и посолонее аральской.  Вода тут в это время года на поверхности моря практически пресная: талый лед.

Дальше я заметался, как кот на пожаре, аж приходилось себя за пятки придерживать, но видно терпежка кончилась.  Оттащил свое судно метров за пятьдесят от полосы прибоя: уж больно берег отмелый. Вогнал в дно кол, он же футшток, привязал к нему чалку и помотал в лагерь за гермомешком-спасплотиком.  Принайтовил его у мачты.  Потом сходил за канистрой, умостил ее стоймя ребром на корме и тоже примотал попрочнее.  Это – мой мостик, рубка, кубрик и все остальное; короче, единственное более или менее сухое место на борту, где можно примостить задницу.

Кажется, все.  Я выдрал из грунта кол-футшток, привязал его к сланям, схватил свое длинное дюралевое байдарочное весло и с диким воплем оттолкнулся им от дна раз, другой, пятый, потом принялся грести в открытое море.  Волны били наискосок в правый поплавок, свободно проливались сквозь настил, и все было хорошо, только трудновато было усидеть на очень уж подвижном моем насесте.  Но разве ж это трудности, это ж схватка со стихией, и восторг бытия захлестывал меня по маковку.  Я сразу припотел, гребя, и ручки скоро задрожали, но я ж знал себя, как сукина сына, знал, что могу терпеть и не такое, и ровно столько, сколько потребуется.  Я даже забормотал в остервенении, Есть упоение в бою И бездны мрачной на краю, и прочее, но тут волна особенно резко хлестнула в поплавок, шматок пены залепил мне рот, и я заткнулся.  Но восторг попрежнему пенился внутри, словно теплое шампанское.

Волны тем временем стали серьезнее, однако и ровнее.  Я повернул к ним кормой, и движение стало похоже на качели или американские горки. Удерживаться на канистре теперь оказалось еще труднее, особенно когда кат соскальзывал с тыльной части волны.  Тут я немного запрокидывался, но приспособился делать в этот момент гребок посильнее – опирался веслом о воду, как в байдарке или душегубке на быстрой речке.  Опять чего-то замурлыкал; возможно, даже «Мурку».

Минут через двадцать я немного освоился, адреналин уже не брызгал в кровь, как бешеный, и можно было дерзать дальше.  Я воспарил духом, вознес короткую бестолковую молитву Николе Угоднику, покровителю мореманов – не выдай, мол, Николай, а я уж, падла буду, век тебя не забуду – и поднял парус.  Пока рей полз вверх, парус болтался и хлюпал, как последняя проститутка под азартным клиентом, но потом успокоился и стал тянуть очень даже прилично.  Сразу появился ход, а не просто болтание на волне.  Шкоты выбирать мне не было нужды, шкоты я закрепил намертво, и мое дело было теперь только рулить и с канистры не падать, а также следить за чистотой подштанников.

Я отчленил одну лопасть весла, привязал ее рядом с футштоком, и продел весло сквозь веревочную петлю, примотанную к транцу
. Получился руль не хуже, чем у Одиссея.  Я немного поработал им так и этак.  Не скажу, что рулить было так же легко, как на гоночной яхте, но уж точно легче, чем я ожидал.  Дрейфа почти не было: как только кат сбивался с полного курса, подветренный поплавок почти целиком уходил под воду и работал, как киль.  Я такого не предугадывал и потому обрадовался свыше всякой меры.  Худо было то, правда, что при крене я сидел на одной ягодице, если это можно назвать сиденьем.  Чувство равновесия сосредоточилось где-то в районе пятой точки и достигло парапсихической остроты. Как тут не петь.

И все же страхи и заботы накатывали регулярно, как волны.  Только я восхитился тем, как тянет парус, и тут же забеспокоился – а не разорвут ли парус и волны катов каркас, словно дикие кони скифского пленника?   Прислушался – только что в этом шуме различишь?  Свист ветра в вантах и штагах, плеск и шорох волны, хлопки паруса.  Какие-то скрипы вроде раздавались, но не очень страшные.  Скорее всего, гнулась и скрипела мачта, прямо по слову поэта.  А если это скрипит рама, оттого что ее волна раздирает, так про это лучше не думать.  В любом случае долго мучиться не буду.  Если спасплотик отвязать не успею, ботфорты мигом водой нальются, и пойду я камушком на дно.  И что тогда делать... А что делает среднеарифметический россиянин, глядя безносой в лицо?  Да материт ее в нюх конем по нотам, через семь гробов с присвистом, вот и весь его ответ.  Не молитвы же читать, прости Господи.  Не те ноне времена. 
Потихоньку я к скрипу привык и от мерзких дум ушел, но тут подкрался другой страх.  Четко обозначилось, что меня несет на какой-то мыс, и даже с приличной скоростью.  Обойти его под парусом нечего было и думать: нечем развернуть реи. А  очутиться у наветренного берега мне вовсе не улыбалось.  Я уже знал, что такое прибой на Арале.  Начинается он чуть не за милю от берега, волна крутая, с гребешком, гнуснее не придумаешь.  А поближе к берегу волна примется хлопать меня об дно, поплавки вмиг сдуются, да и каркас вряд ли выдержит, все мои палочки в момент обратятся в крошево.  Приплыли, г-н капитан, топайте к берегу строевым шагом.

Я засуетился, я, можно сказать, побледнел и потерял лицо, но плевать на лицо, тут главное – не потерять сообразиловки и делать все медленнее и тщательнее, чем всегда.  Ежели в чем промахнешься, отработать взад и не мечтай, ибо времени пробовать варианты нету никакого.

Стоя коленопреклоненно у мачты, я принялся одной рукой наворачивать парус на нижний рей, другой рукой потравливая фал, но из этих ужимок вышел голый нуль: это ж надо быть гиббоном из цирка, чтобы закручивать парус одной рукой.  Хотел было взять фал в зубы, но вовремя сообразил, что зубы мне еще пригодятся, жалко ж их – передние у меня пока все свои.  Ветер рвал парус так, что мог слону бивни выворотить, не то что мои драгоценные.  Намотал я фал на предплечье, за что молодых парусятников бьют нещадно линьком
 по филейным частям, для их же собственного блага, ибо фал при шквале может и руку с корнем вырвать – а что мне еще было делать?  Прибой-то все ближе, и ревет, гад, словно ему хвост прищемили.  Покручу нижний рей – отмотаю одно колечко фала, еще покручу – еще отмотаю.  Потом уже догадался фал придавить коленом к сланям, и как раз вовремя догадался, ибо меня кидало и поливало все оживленнее.

Фу, кажется, все.  Я притянул рей концом фала к мачте, второпях связал какой-то бабий узел и шарахнулся на свой насест.  Быстренько воткнул в весло вторую лопасть и погреб как бешеный.  Развернулся. Теперь «Фрегад» принимал волну правым бортом, и проделывал он это довольно хладнокровно.  В нем даже, пардон, гибучесть какая-то появилась, он так и обволакивал гребень, а притопленный подветренный поплавок «держал воду», то-есть сопротивлялся дрейфу.

Мыс я обошел, но страху натерпелся порядком, да и потрепало меня, как вымпел норд-остом.  Похоже, от мыса в море уходила длинная коса, и на ней меня стало молотить чуть ли не об дно и поливать с ног до головы, но, слава Николе Угоднику, пронесло, хоть страху натерпелся по самые ноздри.  Надо было бы, конечно, пройти мористее и там поворачивать, но что с меня, старого дурака, взять, если я даже застрелиться толком не умею.

Как только миновал отмель, жизнь моментально наладилась. Ветер был все тот же свежачок, но волнение просто ручное по сравнению с давешним.  Гладь.  Берег тут довольно резво поворачивал к востоку, и я оказался с подветренной его стороны.  Облегчение такое, словно тебе держали яйца в тисках, а потом отпустили.  

Я снова поднял парус, воткнул руль в волну и запел с огромным чувством душевную песню на мотив When the Saints Go Marchin’ In: А я свою – Любимую – Да из могилы вырою, Отряхну, похлопаю, Поставлю кверху желтый крест, и далее по тексту. У меня этого добра много в голове сохранилось, с юношеских скитаний по альплагерям.  

Петь-то я пел, но притом и боялся: не дай Господь, отнесет на фиг от берега.  Бережок-то удаляется; меня несет на юг, а берег упрямо заворачивает на восток.  Конечно, если отнесет достаточно далеко, то все мои волнения довольно скоро кончатся, но я к этому был как-то не готов, и чем дальше, тем менее был готов.  Почему-то.  Се человек: только что был счастлив как мартышка, что кат вообще на плаву держится, и тут ему подавай еще и маневренность.  Хоть бы мне в бакштаг идти, все не так буду уходить от берега, или берег от меня.  Ладно, потом чего-нибудь придумаю.  Не все сразу. 

-- Если оно будет, это «потом»...

–  Эт само собой.  Е.б.ж.
Начал я потихонечку галанить, то-бишь работать рулем как веслом, тем более что руль и был, собственно, весло.  Так и шли: берег от меня, а я бочком-бочком, и к нему.

Галанил я тем более охотно, что надо ж мне было чем-то согреться.   Зубы мои трещали, как АКМ, причем длинными очередями.  Что называется, жара спала.  Северный ветер хлещет по спине и прочему пеной и брызгами, а одежка моя для такого веселия мало оборудована: штормкостюмчик-то сухопутный.  Брезентуха, она и есть брезентуха.  Сюда бы непромоканец, а только где его взять, при таком легкомыслии.  Ноги вообще без чувств.  Сапоги в воде то по щиколотку, то по колено.  Как в морозилке.  Но больше всего страдала, конечно, задница.  Канистра, поставленная на ребро – это вам не вольтеровские кресла, а каждая волна, что накатывает сзади, разбивается именно о канистру и окропляет все тот же бедный, бедный орган.

И тут, посреди этих страданий, слева по носу на горизонте замаячил еще один выступ берега. И снова я воспарил духом.

На этот раз мысок поднимался из моря бесконечно долго, а я, казалось, болтался на месте как прикованный Прометей и внутренне страдал не меньше, чем тот ирой с расклеванной печенью.  Был бы у меня бинокль, я бы поточнее определил дистанцию, но я так рьяно боролся с весом своего груза, что бинокль посчитал лишней обузой.  Мудак вы, батенька, что тут еще скажешь.  Ситуация была мерзопакостная, я для таких давно выработал формулу: стань во фрунт и не шатайся.  Тебя лупят по физии, как офицер матросика на российском парусном флоте, а ты ешь начальство глазами и мысленно отдыхай.  Я давно уже перестал петь, только шептал посиневшими устами: Little drops of water, Little bits of sand Make a mighty ocean And send you round the bend
… Так и не смог припомнить, где и когда я усвоил эти пламенные строки.

Неизменно красное солнце уже готовилось к своему коронному нырку, когда мыс неожиданно завиделся совсем вблизи. По всему было видно, что я пролетал мимо него в полный рост, так что пришлось повторить томительный трюк с закручиванием паруса вокруг рея и яростной греблей.  В этот раз все обошлось более мирно.  Как-то нечувствительно кат оказался за мысом, и вскорости поплавки толкнулись о дно.  Я соскочил в воду, отвязал канистру, слани чуть приподнялись над водой, я подтащил кат еще ближе к берегу, бросил его, вышел на берег, кинул весло, опустил канистру, потом отнес на пляж спасплотик, он же наше все, и наконец вытащил как-то враз одряхлевшего «Фрегада» на сушу. Уф.
Немного постоял, оглядывая свое небогатое хозяйство.  Поплавки смотрелись просто нищенски, но на кой ляд нам эстетика.  На воде приблизительно держат, и ладно.  Утром поддуем – воздух бесплатный. 

Еще я заметил, что земля ведет себя очень странно, колышется без зазрения совести.  Начхать ей на мое потрепанное состояние.  Но вообще-то я только снаружи был весь стук зубов и дрожь поджилок, а внутри полыхала сатанинская гордость.

Двигаясь из предпоследних сил, я развел огромный костер из камыша и плавника и сидел рядом в полном блаженстве, согревался и подсыхал, а по лицу моему, наверно, бродила самая самодовольная ухмылка в тех краях.  А что, имел полное право.  Я построил нечто плавучее, я вылез на нем в открытое море, не пошел ко дну, а наоборот куда-то доплыл, и все на собственных соплях.  Так что хочу и ухмыляюсь, хочу – песни пою.

Дребезжащим голоском я затянул свою любимую: John Brown’s body lies a-moldering in the grave, John Brown’s body lies a-moldering in the grave,

John Brown’s body lies a-moldering in the grave… И с душераздирающим пафосом: But his soul goes marchin’ on!

Под песню я встал, заходил, закопошился, соорудил себе раблезианский lunch-обед-ужин, все из той же гречки с колбаской плюс чай, и долго-долго все это поглощал, а сам тем временем пялился в небо, где начался сумасшедший ночной лет птицы.  Большей частью они шли высоко, вне видимости, только и слышался свист крыл да гусиный гогот, но иногда стайки утей помельче, прибитые жестоким ветром, налетали совсем низко, и я вздрагивал и ласково матерился.  Уж если ты охотник, так это на всю жизнь.  Подыхать будешь, а звуки эти все еще будут будоражить.  В усталых мозгах всплыла картинка про то, как совсем юным балбесом приехал я в Москву и катал свою тогдашнюю девушку на речном трамвайчике по Москва-реке, и совсем рядом с бортом захлопала крыльями стайка московских ручных уток, снялась с воды и полетела, а у меня, что называется, матка опустилась и сердце заколотилось. 

Ах, славная девушка была, Ниной звали.  Большая, белокурая и коса с корабельный канат.  Я от нее так млел, что от одних объятий-поцелуев из меня влага проливалась.  Впрочем, в те юные годы это было несложно.  Вот бы сейчас ее сюда.  Спальничек у меня славный, согрелись бы – куда с добром. 

А вместо того несут меня черти вдаль от девушек и прочих цацек цивильного мира невесть куда, в самом прямом смысле.  Вроде бы и знаю куда, но очень, очень приблизительно.  Вот гуси-лебеди, небось, точнехонько ведают, куда их вожак ведет, у них все целесообразно, а у нашего брата все больше от бзика зависит, потому и движемся на встречных курсах – они на север, а я на юг.  Будь это в романе Набокова, литературоведы такой символятины в это дело вчитали бы – мама не горюй. 

А никакого символизма тут нет, просто так вышло.  Случай, как сказал кто-то у Пушкина; сказка, ответил бы другой.  У меня ж ни того, ни другого: тяга, скорее, или привычка.  Привык, сколь себя помню, от сложностей жизни бегать в ландшафт
.  От бабушки с дедушкой, помнится, бегал; небось, десяти еще не было.  Меня тетка догнала на автобусе, шофер вышел, со мной заговорил, подошел поближе, я поздно сообразил, в чем дело, кинулся удирать, а он меня и словил, как я ни брыкался.  Чтоб меня задобрить, тетка повезла меня дальше в Пятигорск и повела в Домик Лермонтова, где я запомнил только дуэльные пистолеты.  Я их и теперь вот еще помню, а больше ничего не могу припомнить.  Ну, может сам домик еще, под соломенной крышей и белый.  А чего убегал?  Наверно, с кузеном Володькой подрался.  Я бешеный был и кузена лупил изрядно, хоть мы с ним одногодки и даже в одном месяце родились.  Но он был сирота, отец погиб на фронте, мать умерла, и меня за драчливость сурово ругали, его жалеючи, а я жаждал справедливости и не выносил обиды.  Совсем как сейчас.

Тут я сообразил, что совсем уже клюю носом, и домик бедного корнета мне то ли снится, то ли помнится, не поймешь.  Наощупь поставил палатку, поддул матрас  и уже из последних сил забрался в спальник.  Да уж, a man’s a man for a’that and a’that – пока у него есть сухой спальник.  Я блаженно закрыл глаза – и тут же широко-широко распахнул их: на меня покатила волна за волной, и все неимоверной высоты и с белыми гребешками.  Но веки снова смежились, и уже пересекая границу меж мраком яви и светом сна, я спросил себя: Рой, старый ты шизик, а не стыдно тебе в твоем возрасте вот так заглядывать в бездны бытия/небытия и плясать на канате Angst’a?   И я вынужден был честно ответить себе: ну то есть ничуть не стыдно.  Еще честнее: мне даже свысока жалко тех – а их биллион – кто не имеет склонности к таким безумствам.  Даже Эмку.   Может быть, ее  даже больше других, по старой памяти. 

Хотя – какая Эмка?  Кто такая Эмка?  Не знаю никакой Эмки...

С тем и отпал.

Глава 6. Дневка: заботы и слегка трансцендентально

«Фрегад» требует доделок. – Все должно быть just so. – Трудовой будень. – Выпадаю в астрал. – Тоска по Другому. – Коммунальный сволочизм Других. – Голос Свыше. Базарная сцена

В то утро я проспал все на свете.  В первый раз поднялся часа в четыре. Дрожа и журча струей, полюбовался на неземные предрассветные краски над краем пустыни, на птичьи тучи, несшиеся краем суши и моря встречь ветру, словно там, на севере, им медом намазано, словно там не лежат еще высокие снега и не бушуют бураны с бореями.  Бр-р-р.  Потом  снова забрался в восхитительно теплый спальник и заснул, как сурок из семейства грызунов.

Пробудился оттого, что солнце било сквозь капрон палатки прямо мне в морду.  Батюшки-светы, девять часов!  Я всполошился, будто на экзамен опаздываю, а потом разозлился.  Какого хрена, в самом деле.  Я что, подписку давал гнать вперед, вылупив шары?  Я что, рекорды бить обязан?  Я тут за этим, да?  Не знаю точно, зачем, но знаю точно – не за этим.  Возьму вот и устрою дневку.  Хоть какую-то расслабень я заработал, нет?

Демагогия, конечно.  Дневки было так и так не избежать: «Фрегад» требовал существенных поправок и доделок.  Не все ж мне с мокрой попой пожирать пространство.  Стоит разбудить люмбаго, проклятье скалолаза, и свалит оно (или он, не знаю уж) меня на пару недель.  Всю обедню перехезает.  Придется ползти к каким-нибудь людям и стенать, как те чайки: «В Москву, блин! В Москву!»

Про Москву думать совсем не хотелось.  Оскомина какая-то появилась.  А главное – три инженерные проблемы напрочь выдавили из меня все мои страданья пожилого Вертера: (а) как защитить седалище от промокания; (б) как увеличить плавучесть ката; и (в) как управлять парусом хотя бы минимально.  Тут и двух дней стоянки мало.

Я еще понежился, нащупывая ответы на эти задачки, а когда вчерне все обрисовалось, сыграл на губах побудку и полез вон.  Вид «Фрегада» опять полоснул ржавым серпом, и я торопливо поддул поплавки.  Плыть я в тот день не собирался, но и смотреть на это паскудное зрелище не было никаких сил.  И вообще все должно быть just so, так, как надо и даже лучше, по-крестьянски или, скажем, на флотский манер.  Как на хорошей, холеной яхте.  Ишь, понравилось им – все должно идти медленно и неправильно.  Враки.  Алкогольная муть.  Все должно делаться правильно и достойно, а иначе какой ты человек.  Свинья ты супоросая, а не царь природы.  Хотя я знал даже одну свинью со встроенным стремлением к идеалу, эта чистюля какала всегда в один и тот же угол своего закутка.  Всем бы двуногим так: не срать, где живешь, и не жить, где серешь.  В человеке все должно быть прекрасно – а его, падлу, так и тянет подгадить себе или ближнему.  Или вообще этого ближнего урыть, чтоб не отсвечивал.  И как тут не впасть в маниакально-депрессивный психоз, ума не приложу.  Медом их не корми, дай навалять шабру в шапку.  А он тебя трогает, скажи?  Сидит себе человек или, допустим, лежит, стишки сплетает в веночек.  Так нет, надо ему это самое и именно в шапку.  Нет слов, душат слезы.

После завтрака я побрел по берегу, похлопывая стэком по кустам верблюжьей колючки и чингила – не притаилась ли там в засаде гюрза?  Не так чтоб уж очень боялся, что вот-вот на меня накинется какая-нибудь двухметровая сволочь.  Просто хотелось познакомиться, пообщаться, может, морду набить.  Все веселее.  Но нет, спят еще змеюки.  Ничего, скоро выползут, тогда и поговорим.  Пощекочем кой-кому нервишки, и кое-что еще.
Довольно быстро я взял старый, полузасыпанный след грузовика, и он привел меня туда, куда я хотел – к площадке на самом мысу, где у рыбаков, небось, вековая стоянка. 

Все там было в высшей степени предсказуемо: бутылки битые, недобитые и целые; какое-то гниющее, ни на что не годное тряпье; газета «Аральская правда», а может, «Заря Арала»; рваная автомобильная камера; была бы целая, и проблема плавучести ката решилась бы в момент, но что теперь уж.  Валялась там и масса полезных в хозяйстве вещей: деревяшки разные; безнадежно запутанные клубки толстой рваной лески с огромными ржавыми крючками; и самое то, что мне надо – длиннючие куски кабеля, возможно телефонного, я в кабелях слабо разбираюсь.  Местная публика использует его вместо лески при ловле особо выдающихся сомов, кои тут вырастают до немыслимых размеров.  Я изучал историю вопроса.  На Арале выловлен сом – чемпион мира, полтонны весом.  Это ж вообразить трудно: пятьсот кило!  Да ведь такой любой баркас разнесет в лоскутики.  И как они только с ним справились, из пушки, что ли, стреляли ему в лоб.  Я как-то видел, как двадцатикилограммовый сом валяет троих здоровых мужиков, словно кегли.  Ладно, даст Бог, встретим и мы достойного противника.  Сойдемся в почестном бою.   
Я набрал на стоянке кучу всякого добра, а перед уходом побил своей дубинкой крупные стекла в мелкое крошево.  Пару лет тому назад, там же на Арале, я был свидетелем жуткой сцены.  Двое юных байдарочников из Ленинграда, он и она, премилые создания, особенно она, полезли у самого Аральска купаться, и девушка в своем почти невидимом купальничке прямо у берега наступила на разбитую бутылку, стоявшую стаканом, донцем в песок.  Развалила ногу до кости, и сухожилия по-моему порезала, а тут жара и грязь несусветная.  Вряд ли ногу удалось спасти.  Иногда просто душа вянет от несовершенства мира, от его, прямо скажем, жидкого, всепроникающего паскудства.  Ненннавижу. 
Я притащил в лагерь большой моток кабеля и первым делом принялся ладить брасы
.  Чтобы не резало руки, и для прочности, сплел кабель в три жилки.  Времени на это ушла уйма, но результатом я был премного доволен.  Реи теперь разворачивались как надо, и «Фрегад» поползет в галфвинд
 за милую душу, член на отруб даю.  Оченно это отрадно. Теперь меня хоть в открытое море не унесет.  А насчет перевертусеньки, так все под Богом ходим, и на то тебе и варежка дана, чтоб ея не разевать и парус вовремя рифить
.

Дальше у нас в программе стояла плавучесть.  Примерно в километре от меня, вглубь залива, стеной стоял камыш.  С этим мне тоже повезло. Камыш здесь далеко не везде, но там, где он есть – это что-то особенное, в палец толщиной, метра четыре высотой, если не более.  Его ж только топором рубить нужно, ножом не урежешь.  Чем таскать это добро на горбу, я перегнал кат прямо к зарослям.  Заодно испытал брасы.  Рулить в галфвинд было много труднее, чем на полных курсах – «Фрегадина» так и норовил то привестись, то увалиться
. Один раз мы с ним чуть не скрутили оверштаг
, и пришлось дико мельтешить веслом.  Но я уже как-то привык, что в жизни всегда есть место паскудству, и особо не расстраивался.  Так и утешал себя всякой пошлятиной: не пукай, лягуха, все равно аральское болото будет наше. 

Наверно, меня вел Никола-угодник, или тут просто вариантов не так много, но я причалил в месте, где опять были следы рыбачьей стоянки и даже сложен очажок.  Я покидал около него свои лохомындрики и заторопился к камышу.  Камыш, естественно, шумел и гнулся, и только я к нему подошел, как с края сорвалась стайка кряковых, я прям чуть не уписался.  Наверно, местные уточки, уже обосновались.  Будь тут под рукой мой «Зауэр», хлебал бы я за ужином шурпу с утятинкой.  Или на вертеле бы зажарил.  Или в глине испек... А так только проводил стаю тоскливым взглядом да принялся резать камыш.

На Арале для резки камыша употребляют особые, длинные, лишь слегка загнутые, зазубренные серпы; забыл только, как они по-местному называются.  А мне пришлось орудовать моей многоцелевой складной пилкой.  Дело шло медленно, но шло.  Я отбирал самые мощные, целые, нерастрескавшиеся камышины и срезал их чуть ниже самой нижней перепонки.  От этого занятия спина заболела смертно, разгибаться приходилолсь медленно-медленно, с ужасными стонами и гримасами, и только вид растущей кучи камыша поддерживал мой боевой дух.  Мысли при этом если и были, то пустяковые и совсем не трансцендентальные.  Все трансцендентальное – от безделья.  Впрочем, сам я против безделья ничего не имею, а очень даже наоборот.  Dolce far niente – и мой закон тоже.  Только надо очень аккуратно выбирать сорт безделья, не то быстро соскучишься.

Я сделал три ходки и каждый раз притаскивал в лагерь добрые вязанки. После третьего раза строго сказал себе, «Успокойся».  Солнце уже начало валиться к горизонту, а я уж по опыту знал – если светило куда намылилось, то его ничем не удержишь.  Пора было камыш обрубать и складывать в две кучки: одна по полтора метра и короче, другая по три.   За этим делом и застал меня закат.

Я не стал форсировать процесс, рубить камыш при свете факелов и предаваться прочему голливудскому героизму, а сел себе на чурбан и принялся любоваться закатом.  И так незаметно соскользнул в транс.  Трансы эти, улеты в какое-то пятое измерение – вещь для меня привычная и в одиночестве практически ритуальная, как вопли небу Free at last, O Lord.  Уходя куда-нибудь далеко, я всегда заранее знаю, что со мной где-то приключится «временная потеря “я”» -- так я это дело сам для себя обозначаю.  Эти штучки меня только по молодости пугали, а потом даже как-то благодушно стали восприниматься.  Не то чтобы при этом ловишь кайф, окунаешься в нирвану, или еще что.  Просто есть такое ощущение: если в этом состоянии застанет меня смерть, то особого переполоха это не вызовет.  Вроде как во сне.  Это не совсем исчезновение «я», а некоторые сомнения в его/моем существовании здесь и сейчас.  Примерно так.

Я эту муть тут дискурсивно излагаю, а на самом деле это такое подвешенное состояние вне времени и с самым неопределенным намеком на пространство, когда все плывет, но непонятно, куда.  Вообще об этом лучше йогов спрашивать или у профессора Ганнушкина, но Петр Борисыч давно помре, а настоящие йоги все больше молча и вполне эгоистично балдеют по своим норам/ашрамам, и спросить практически некого.  Так и сидишь, подвешенный, пока мозг выделяет какой-нибудь наркотик собственного изготовления.

Кстати, такое может накатить и на ровном месте, хоть в метро, хоть дома, хоть на пробежке.  А здесь, на орбите, сам Господь велел, и это дело просто обостряется, и то ли еще будет.  Скоро вообще раздваиваться начну – я и двойник, он же Кэп.  Дело житейское.  Правда, физический мир разгоняет эти мистические облачка в момент: жрать захочешь – куда вся мистика подевается.  А жрать мне уже хотелось феноменально.  Я как-то уже втянулся в это двухразовое питание, утром и вечером, но я ж не охотничья собака.  Можно бы и почаще, а то придется штаны у колен ловить.

Подошло воскресное время суток, когда перебираешь по косточкам весь тяжко и со вкусом прожитый день и видишь, что это – хорошо, а сам со свистом всасываешь залупенный супец, и это – еще лучше.  И лунный пейзаж вокруг тоже очень даже неплохо смотрится, хотя последнее, понятно, на любителя.  Опять же звуки.  В заботах дня слух как бы отключается, а когда млеешь от наркоза запредельной усталости, то шорох прибоя, неровный шелест камыша, тимпанные удары ветра лезут прямо в подкорку, туда, где ты был маленький и одинокий и всего такого смертно побаивался.  И сейчас ты тоже не шибко большой, младенческие страхи так и плещут по углам, только никто уже не придет и не сделает так, чтоб было тепло и нестрашно. Ожидать решительно некого.

Одинокость такая, что даже супружнице был бы рад, наверно, но ненадолго; ой ненадолго.  Ведь она тут же принялась бы трещать про пейзаж, хоть я точно знаю, что у нее просто органа такого нет, чтоб вибрировать от мистических дуновений, а есть набор барабанных фраз, от которых меня корежит.  Меня корежит, а она знай молотит языком, еле дух успевает переводить, вдыхая воздух с носовым свистом.  Далеко ли до беды... Совсем короткий у меня запал стал; быстро-быстро прогорит – и осколки вразлет.

Наверно, накопилась критическая масса.  Целый мусорный бак обид.  Стоик из меня хреноватый.  Мне бы улыбаться надменно, снисходительно или, скажем абстрактно, с агапэ-любовию, а я как дурак иду вразнос, аж в голове пульсировать начинает, волнами, как полицейская сирена.  И все от бессилия пробиться куда-то туда, под чужую кожу.  А как это можно?  Никак нельзя.  Там, в середине, где у людей выделяется тонкая материя-чувствилище, у их породы – шелуха слов.  Ба-ра-бан.  Пустота.  И заметь – недобрая пустота, с прицелом на какой-то себе навар.

Я столько раз перебирал в голове один случай, что он отшлифовался в подобие притчи для личного пользования.  В самом начале знакомства я повел ее погулять в лесу вокруг Вострякова и Переделкина.  Зашли далековато, и я поднял в кустах зайчишку.  Задрушлял лопоухий, и вскочил ближе десяти метров, весь в летней коричневатой одежке.  Так и мелькнул враскорячку.  Я заорал, заулюлюкал, засвистал, в общем, возбудился, а все больше потому, что хотелось поделиться с Эмкой своей охотничьей страстью, да и ее порадовать нежданной встречей.  Только она, конечно, ни хрена не увидела – диоптрий у нее минус восемь.  Вечером стали на полянке под деревом, просто так, без ружья.  Был май месяц, и смертно захотелось мне увидеть тянущего вальдшнепа.  И вправду парочка пролетела на фоне высоковольтки, и я торчал, как зачарованный, все пытался расслышать хорканье и ксии-ксии-ксии, а дама опять ни черта не видела и не слышала. 

Но это не все, совсем не все.  Дальше самый цимес.  На другой день пришла ее сестра, и эти две твари так смеялись, так смеялись – ну что за нелепость я сочинил, будто в лесу у Вострякова могут быть зайцы (ха-ха-ха!), а у Переделкина вальдшнепы (ха-ха-ха!).  И вот что интересно: смеялись зло, смеялись, чтоб обидеть, как издеваются над одноклассником, которого решили травить.  Смех, как из коммуналки.  Я потом часто думал, что у них очень, очень многое – от коммуналки, они – ее выпускницы, а я никогда в коммуналке не жил, но я ж не виноват...

Если прикинуть спокойно, в этом все дело, зуб даю.  Нет у меня коммунальной закалки, зато самолюбия и обидчивости сколько угодно.  Инфантил, короче.  Ужасно я разобиделся тогда, хотя плюнуть бы да растереть.  Они ж убогие, что физически, с этими их диоптриями, что морально, этой самой коммуналкой пришибленные.  Небось, из-за еврейства им в детстве так досталось, что их и пожалеть не грех. 
Я бы и пожалел, только кто-то из задних рядов все подсовывал такой мысленный эксперимент: а что, если б про зайца и вальдшнепов им рассказал не я, а скажем, тот знаменитый поэт, что живет там же, в Перделкине-Перебзделкине?  Он вроде тоже ружьишком балуется.  Да они б ему в рот заглядывали, с живейшим и, подчеркнем, искренним интересом и энергичными гримасами восторга и всего, чего надо по ходу дела.  Ах! Ах!  Что вы говорите!  Как интересно!  Потрясающе!   А вовсе никакие не Ха-ха-ха... Вот от этого биение в висках, мрак перед глазами и дрожь в руках, а в голове картинка маслом: левой за волосы, запрокинуть голову, а правой ребром ладони по гадючьему горлу, хорошо поставленным ударом, я ж на пробежке в лесу сухие сучья перерубаю...

И все, заметьте, из-за выеденного яйца.  Охохонюшки, до чего ж мне далеко до незлобивости праведной.  Пахать и пахать.  Двух жизней может не хватить. А может, меня именно тут, в аральском одиночестве, устигнет трансфигурация какая-нибудь?  Выйду из пламени преображенным.  Или как бабочка из гусеницы, красивая такая, с крылышками – из червяка.

– Ага, держи карман. У гусеницы генетическая программа, а у тебя что? Злоба да сопли, вот и весь твой алмазный фонд. – Это мне был Голос Свыше, совсем как в «Фаусте», только подробнее.  Я узнал голос Капитана, да и лексика была его. -- Раскрыздяй ты покровский, вот что я тебе скажу.  Ты мне настопепенил, понял, нет?  Ты кто, ты мужик или ты сопля мороженая? – Кэп совсем разошелся, шагая по мостику, естественно, с трубкой под седыми усами. – Подумаешь, цаца, обидели его, фрустрация его забодала, а с каких буев?  Ты что, ее любишь, эту свою?   Я ж тебя насквозь и глубже вижу.  Был когда-то гон, была течка, нормальный ход, все было, все сплыло, одна зола осталась.  Ты посчитай лучше, скольких ты параллельно пользуешь.  Сколько раз у тебя деревянная кровать в тверской берлоге ломалась на самом интересном месте?

-- Ну, это вроде как увлечения... дионисийское начало...

-- Кончало у тебя дионисийское, а не начало, кобелина ты ибучий.  Сперма у тебя из ушей брызжет, вот и все начала.  Допрыгаешься, высосут они тебя досуха, посмотрим тогда на твое начало из мочала.

-- Да че ты заладил, сперма, сперма... Любви ж тоже хочется.

-- Ой умру, ой изойду эманацией... Это что, твое констутиционное право?  На труд, на образование, на отдых, на любовь?   Нету такого права! Другие есть, этого нету.  Прилетит, сядет на маковку – Исайя, ликуй.  Не прилетит – не обессудь, ходи пешком.  А ты?  Ты чего себе позволяешь, я спрашиваю?  Чуть чего, сразу под юбку – где там моя неземная любовь завалялась?

-- Пошляк ты, Капитан, и шутки у тебя, как у того боцмана... 

-- Ага, я пошляк, а ты у нас страдалец за несовершенство мира. Запахнулся бы уж.  Читал, небось: царство гармонии внутри нас.  А тебе все под юбками шарить бы.  Да еще обижаешься, когда по соплям бьют.  Жидковат ты на расправу, вот и все твои проблемы.

-- Всем бы такими жидковатыми быть... – обиженно забубнил я. – Всем бы Арал верхом на двух гондонах покорять...

-- Эт я ничего не скажу.  Эт ты можешь.  Даже процитировать могу: Ты из опасности сделал себе хобби, а за это не стоит презирать.
  Рассуди, однако: тут ты на своем поле, а ты попробуй на ихнем сыграть. Там и делов-то на пятак – вовремя уйти, вмазать на опережение.  Так ведь тебе лень.  Обломов ты, в совковом варианте.  Будешь лежать на боку, стишки плести, ждать, когда тебя опять за них душевно так, тепло и душевно полюбят.  Дождешься – когда рак на горе пукнет.  А сам ведь точно про себя знаешь – один тут выход.  Забить на это дело член потуже.  Ставь паруса бабочкой
 и рули к горизонту поближе.

-- Тогда это не я буду. Другая душевная организация...

-- Соседи, вы только посмотрите на этого недогребанного!  Ну глянь на себя, ну что ты такое?  Кунострадатель, из-за угла сатириазисом трахнутый, по улице идешь – всех баб глазами перещупаешь, от десяти до семидесяти, а туда же, про тонкую душевную организацию... И стихи твои из мудей, не от Бога.

-- Бога нет, слыхал?
-- А вот это как кому повезет.

-- Я ж и говорю, непрушник я.

-- А ты упрись. Попаши. Заслужи.

-- И упрусь.

-- И упрись.  Ладно, спи, ну тебя на хер.  Надоел, говорю.  Отчетливую внушаешь неприязнь.  Мало тебя еще помяло.  Так что приготовься. Prépare-tois
, мудила. 

И только ботфортами по песку шурх... шурх... шурх...

Капитан, конечно, грубиян, но до чего же он прав.  Особенно насчет «внушаешь неприязнь».  Жаль, он приходит только по ночам.  Но что бы это за жизнь была, если б он висел над душой ежеминутно. 

Тогда б уж точно пришлось бы застрелиться.
Глава 7. День вблизи рая

Достойное поведение обновленного «Фрегада». – Острова Очарования. – Моя диета. – Назойливый призрак. – Локтевой рефлекс. – Комментарии к морской болезни. – Ставлю сетку. Метафизические следствия

Бывают дни – ограненные брильянты среди серенькой гальки, когда ладится все, а не ладится, так и хрен с ним, и ничто не мозолит мозги.  А уж когда время пройдет, так вообще все зазубринки из памяти  испаряются, и остается одно солнечное сияние.  Дни эти кажутся чьей-то наградой за примерное поведение, но боговы конфетки тут ни при чем: сам ведь все конструируешь, сам и выполняешь в материале.

Таков был весь мой следующий день на Арале, наиблаженнейший за все то плавание.  Только я этого тогда не знал и лишь к вечеру стал смутно догадываться.

С утра солнце не то чтобы припекало, но было что-то похожее на ласку, когда оно касалось ноющего от усталости и холода тела и довольно-таки измордованного жизнью лица.  А мне как раз так хотелось немного мягкости и encouragement; не знаю, как тут ловчее сказать – подбодрения, что ли, если такое слово есть.  И небо заголубело так, что весь день в голове торчком торчала строка из какого-то совпоэта: «А день такой, голубизна такая...»  А что под эту голубизну у него стряслось, убей, не помню.  Наверно, хренатень какая-то, раз память решила от нее избавиться.

Потом я очень удачно связал телефонным проводом пучки камыша и уложил их поперек кормы и носа, а которые подлиннее, те вдоль бортов, и так кат приобрел надстройку в виде широкого корыта.  Если зажмуриться, то это было даже красиво, вроде рубки подводной лодки, тем более что я действительно шел почти все время в полупогруженном состоянии.  Ну, если не подлодка, то казацкий дубок; когда-то казаки на Азове и Черном море тоже вязали снопы камыша по бортам, для плавучести.  Про то, кажись, еще Гоголь писал в «Тарасе Бульбе».  Вот бы сейчас перечитать...

Корма была оформлена в виде уступа – вполне сносного и даже мягкого сиденья с толстой спинкой, прикрывавшей меня от накатывающих сзади волн.  Канистра переместилась на нос, и нагрузка легла равномернее, практически исчез дифферент
 на корму.

Когда я отчалил, стало ясно, что «Фрегаденыш» только и ждал этих усовершенствований.  Теперь он отыгрывался на волне с какой-то балетной легкостью, а захлестывание с кормы прекратилось начисто.  Ну, разве что волна была какой-нибудь особо сволочной, девятый вал, тринадцатый Ваал.  Но и тут я выходил сухим из воды, потому как в тот день догадался взять кусок прочного полиэтилена, который подстилал под палатку от ревматизма, и обвязаться им в виде юбки или таитянского парео аж до подмышек – только голова, плечи да руки торчали.  Море не бидэ, и нечего меня подмывать.  И лучше выглядеть пугалом огородным, чем будить радикулит.  Да кто тут меня видит; разве что духи Арала, пари-пери, чильтаны, или как там их еще.  Притом полиэтилен на удивление хорошо сохраняет тепло, и в пластиковом коконе было вполне уютно.  Не без дрожи иногда, но уютно.

Волнение за ночь как-то присмирело, ветер тоже приутих.  Парус тянул ровно, без шквалистой дури и плевков.  Исчез прежний страх, что волна и ветер вот-вот раздерут кат вдребезги, все сооружение разойдется у меня под ногами, и не за что будет ухватиться.  С надстройкой «Фрегад» выглядел много солиднее, и хотя надводного борта прибавилось всего ничего, на ладонь, страх все ж куда-то слинял, забился в угол до поры до времени.  Так что песни пел я уже не так отчаянно, как в первый день.

Берег все круче заворачивал на восток, однако меня это нисколько теперь не трясло: шкоты и брасы работали путем, и при северном ветре я всегда мог повернуть и идти в галфвинд на восток.  Но пока мне туда не надо, и я шел в бакштаг на зюйд-зюйд-ост.  Справа по носу, далековато от уходящего влево берега, обозначилась пара низких островов, и я решил рискнуть – дернул полным курсом почти строго на юг, в ту сторону.  Просто из застарелой любви к островам.  Обожаю острова.  С детства облюбовывал их на карте и привязывал к ним всякие фантазии; у меня полдетства прошло в сочинении фантазий.  Как у всех, наверно, только чуть больше.  Примерно как у Сартра, если кто читал.

Переход был чудесен, словно во сне, только лучше, потому что в снах вечно приключается какая-то муть: ты его колешь, а он не падает, или штык ломается, или, если фемина, так презерватив гнется.  А тут – никакой такой гнуси.  Кат скользил по волнам, как люлька, по синусоиде, того гляди колыбельную замурлычет.  Иногда только корма резковато закидывалась на волну, так что нос круто уходил вниз, в пике, но это для того, чтобы я и в самом деле не задремал, и вообще чтоб жизнь шоколадкой не казалась.  Волны бликовали, словно на них играли зайчики от золотого карандашика гипнотизера, и блики эти потихоньку вгоняли меня в благодушный транс. 

Лишь вопли чаек возвращали в явь.  Мартыны хрипели что-то скептическое и даже нецензурное, но я только ухмылялся на эти происки.  Они напоминали все про тот же клубок змей в подкорке, а мне плевать.  Я сейчас Просветленный, как самый простодушный бодхисатва, и одна у меня забота – растянуть это все, чтоб подольше не кончалось.  А оно и не кончилось, оно до сих пор тянется, только выцветает со временем.

Наверно, я так и улыбался, вполне по-идиотски, все те два часа, что шел к островам.  Просто чудо что за острова оказались, как и все в тот день.  Скорей всего то было «хорошее место», про которое говорил Виктор, и был он безмерно прав.  Мне сразу захотелось поселиться здесь навек.  Островков оказалось не два, а четыре, а между ними милая, спокойная, прозрачная лагуна или как там ее назвать, и в ней плескалась рыба, скорее всего жерех гонял мелкоту.  Очень вкусная рыба жерех, и красивая тоже.  Но ловить я не стал, слишком куда-то торопился.  Решил: тут – только краткая остановка, и снова вперед, словно впереди еще много-много таких островов.  Ну что с дурачка взять.  Даже ругаться неохота.
Самое замечательное и очаровательное в этих островах был их цвет – ослепительно, незапятнанно белый, девственный какой-то, хотя насчет девственниц не все, конечно, ясно, но это просто оборот речи такой. Типа выражение.  В общем, острова целиком состояли из белых ракушек, размолоченных прибоем в песок  и отбеленных солнцем специально для моей услады.  Когда садишься или падаешь на такой песок, а потом встаешь, он не пристает ни к телу, ни к одежде. Гигиенический песочек.  Им бы дорожки в раю посыпать.

Первым делом я нанес острова на свою увечную карту и назвал их Островами Очарования, как есть Долина Очарования близ Ессентуков, она же Гришкина Балка, с фрикативным «г».

На берегу была масса плавника – видно, нанесло из устья Сыр-Дарьи, когда еще была Сыр-Дарья.  Я скоренько выпилил две рогульки и перекладину, затесал рогульки, вдавил в песок, положил сверху перекладину, повесил на нее оба котелка.  На хорошем огне через десять минут все кипело и булькало.

Еще в Москве я положил себе идти на монораскладе.  Всякая еда – завтрак, обед или ужин – сводилась у меня к одной и той же гречневой каше с минимальными вариациями и добавленями.  Это скучно, но экономично: ежели употреблять гречу два-три раза в день, много ее не съешь, даже если очень захочешь.  Постепенно сбиваешься к режиму римского легионера – весь дневной рацион умещается в пригоршне, только у них, кажется, был рис или еще что, а у меня на славянский манер.  Еще дед рассказывал, как при обороне Порт-Артура у него солдатики бунтовали, если их долго мучать китайским рисом и не давать гречи, привычной их еды в страду.  Вера в питательную мощь гречи у них была неколебимая, как в царя-батюшку.  Вот и я туда же.

Здесь впервые после Москвы я ел нормальный lunch, а не таскал из грязного кармана грязные сухари, посасывая их за разными душеспасительными занятиями – то кораблестроением, то кораблевождением, а то мистическими переживаниями.  Я возлежал у костра на античный манер, самодовольно жмурясь.  Земля подо мной нежно колыхалась, а сердце переполнялось блаженством.  Из того, что переливалось через край, можно было голыми руками вылепить абстрактную инсталляцию «Кайф».  Лепить было лень, однако.

В первый раз за весь вояж незаметно подобралась и сладко укусила подколодная змея одиночества. Не просто мировая тоска и заброшенность в холодном мире – то было привычным фоном, как слабо ноющий зуб – а отчетливое желание, чтобы кто-то конкретный был рядом.  Конкретно – она.  Эмка то есть.

Назойливый призрак, конечно, хуже гамлетова папашки, но объяснение простое: я вбухал в нее тонны самого себя, и признать поражение, разгром наголову, было нелегко и даже нестерпимо. Как раз ее я больше остальных-прочих таскал за собой – и в Сибирь, и на Каспий, и на Урал, и в Карелию, и даже сюда на Арал.  Все пытался человека из нее сделать. 

(– Проще из говна пулю слепить, -- злобно заметил Капитан в скобках.) 

В походах бывали проблески, а по возвращении она снова укладывалась в свой московский гештальт, ну один к одному, ни малейшего зазора, я аж диву давался, хотя вроде большой мальчик и должен кое-что понимать. Руссо, наверно, так со своей бабой не намучился, как я со своей.  Как ее... Тереза, что ли.  Плоскодонка долбленая.  Бедняга Руссо.
Впрочем, минутку.  Тут нужна поправочка.  Тут я немного перегибаю.  Не все там было сплошным мучением. Я даже присказку на эту тему сочинил: брать в поход бабу – все равно, что чугунную сковородку; таскать тяжело, а оладьи вкушать приятно.  Опять же и то взять в соображение: год пыхтишь меж мятых простыней, а вспомнить нечего; здесь же один алмаз на песке под луной будет всю жизнь отсвечивать. Плюс локтевой рефлекс: заполыхает какой-нибудь закат типа «увидеть и умереть», и так уж захочется кого-то толкнуть локтем под ребра – смотри, мол, ахай. Кайф разделенный есть кайф двойной.  В довесок, правда, трескотня, пошлятина возвышенная, а оборвешь треск – вони не оберешься.  От этого локтевой рефлекс слабеет, но никуда не девается; сейчас он зудел во всю силу.  Острова были достойные, и показать бы их кому достойному, от всей широты души – дарю, мол.  Но некому, и оттого томительно и смутно. 

– Хреновый из тебя анахорет, -- буркнул под локоть Капитан.

Каюсь, для анахорета я чересчур пижон, а когда ты и актер, и публика, то кураж тает.  Треугольная картинка Мир—Я—Другой с треском схлопывается в глупую прямую линию.  Я есмь и Я, и Другой, и можно ошизеть ненароком.  Не поймешь, где сцена, где публика, и что проку в твоих героизмах, если их никто не видит.  Публика есть, но она воображаемая, а среди теней и самому в тень недолго обратиться, и тогда свистать наверх этих, в белых халатиках.  Но это я так, себя попугать.  До халатиков еще далеко.  Вроде так? 

А зритель из Эмки был и вправду благодарный и льстивый – пока мои выходки не угрожали ей каким-нибудь беспокойством.  Она вообще натура театральная, когда-то в театральное училище поступала. Говорит, из-за кривого зуба не прошла.  Теперь она в жизни сплошную антрепризу гонит, и вот уж я из jeune premier’ов разжалован, и очень даже неясно, в каком я ныне амплуа.  Ну ниче, разберусь.

Особый прок от Эмки был в этнографическом отношении, при общении с туземцами.  Я был для них хоть и интеллигент, но в некотором роде свой, битый-тертый, и передо мной можно было не очень выпендриваться, а ей они старались понравиться, и это было нам для дела полезно.  От местных ведь часто зависишь.  Они друг другу были равно экзотичны, она им и они ей.  Она ни черта не знала, не понимала и не умела из нужного здесь, и потому они относились к ней, как первобытные к психам, которые для них нечто из мира духов.  Но притом охотно трясли перед ней всякой рухлядью из запасников души и житейского опыта.  Разговоры на всю ночь, как бывает в купе вагона дальнего следования; а Эмке побундеть – и смазки не нужно.  Неважно о чем.  Их исповеди были как сигналы куда-то, где идет настоящая жизнь, как в кино или по телевидению, а они тут просто отбывают номер – родился, женился, плодился, воровал, пил, сел, вышел, помер.  И как не был.  От такой житухи любому выговориться засвербит, особенно в такие вот уши, вроде с той стороны экрана.

Туземцев жалко, только себя жальчей.  Говорят, человек отличается от животного тем, что сознает свою смертность.  Так я вам скажу: сознание смертности очень-очень вариабельно.  Есть такие туземцы – хоть в Москве, хоть в Каракалпакии – что за всю жизнь про это не задумаются.  А есть наоборот такие самураи домашние – про что бы ни думали, а все на это сбиваются.  Возьмем такую шараду: останься я здесь, на этих островах, рыбой питаться отмеренный мне срок, это что будет – жизнь?  И чем она будет отличаться от смерти?  Разве что надгробья не будет, некуда родным придти, помолчать, цветы поменять...  А будет как бы малая смерть и тоскливое ожидание большой.  В полном одиночестве, без Бога, без людей. Без бабы.

Ой, как бы не накликать.  Про такие вещи безопасно дома на диване цепочки выстраивать, а тут все – рукой подать.  Ненароком зацепишься за мир теней, не заметишь, как перескочишь.  Дурное дело нехитрое.  С этим кокетничать нельзя.  Все лучше с живыми, даже мерзкими тебе живыми, чем с тенями.  Да там скорей всего и теней никаких не будет.  С этой стороны все же получше.  Глянь, какая красотень.  Ой бабу бы сюда. Баба тут и баба в Москве – никакого ж сравнения.  Тут бы я ее мигом в чувство привел.  Тут такой sound track прозвучал бы – заслушаешься. 
Лица коснулось что-то прохладное.  Я поднял голову.  Всего лишь тень облака, а как сразу погрустнело.  Чему удивляться: мартовское солнышко – только намек на весну, даже здесь.  Да и черти его знают, на что этот намек.  Может, и эта тень из мира теней. 

Я злобно отхаркнулся и сплюнул, типа долой мистику.  Костер прогорел, кашка съедена, чаек выпит.  Пора сваливать.  Нет, конечно, хорошо бы тут заночевать, рыбку половить, но у меня и так весь день вчера вылетел.  Не сказать, чтоб бестолку, но вылетел.  Если так тратиться на стоянки, хрен я куда доберусь.  Главное, зуд никак не стихает, все б скользил по волнам, раздвигал горизонт.  Такая сладостная мука.  И к чему кокаин-героин, когда есть вот это.

Я поддул поплавки, одобрительно пощелкал – звенят, как арбуз. Оттащил кат от берега и взгромоздился на свой новый насест, стараясь не опираться о фальшборта, чтоб не подавить камыш.  Помнешь – начнет набираться водой, придется менять.  Костровые рогульки и перекладину забрал с собой, чтоб сэкономить каплю времени на будущих стоянках.  Из таких мелочей, мазок к мазочку, проступает стройная картинка успеха – или обезьянья мазня неудачи.

Как только кат выполз из тени островов, началась болтанка, но мне этого даже хотелось.  Славно так, словно в детстве на качелях.  Повезло мне все же, что морской болезни никогда не знал.  Попал в эти везучие два или три процента.  А Эмка на Каспии истерично просила: пристрели, мол, не могу больше.  Тогда целый день пришлось идти вдоль дурного берега по дурному морю, у меня рука закаменела на румпеле – чуть не так  рулем шевельнешь, грот начинал опасно заполаскивать, и в лодку летели ведра воды.  Я орал на нее: «Вычерпывай!» -- да куда там, она только и знала, что через борт перегибалась, а я матерился истошно.  Она потом на берегу чуть не сутки проспала, а я жалел ее и переживал: неблагородно орать на слабого.  Но я ж действительно не знаю, что это такое, почему нельзя взять себя в руки и погодить с блевотой, когда в любой секунд возможен оверкиль
.

Сейчас ничего такого быть не могло, и я опять запел, хотя не столько пел, сколько дурачился.  Уж больно день был такой – райский и бесконечный.  Повторилось примерно все то же, что с утра.  Сначала я теснился к берегу, потом бежал параллельно ему, а еще спустя время снова засек вдалеке острова.  Они были ближе к берегу, чем Острова Очарования, и я порулил к ним.  Перед самым закатом я высадился на одном из островков, и он оказался тоже в своем роде подарком Провидения или какого другого раздатчика цацек.  С подветренной стороны прямо из морского дна тут росли камыши, и я решил поставить у них свою крохотную, пятиметровую капроновую сетку.  Надо было переходить на подножный корм, беречь гречу.

Я расстелил сетку на песке, потом долго вязал к ней поплавки и грузила, то-есть деревяшки сверху и плоские длинные камешки снизу.  Покончив с этим, развел костер до небес, разделся догола, только галоши нацепил, чтоб не поранить ноги о камышовые пеньки, взял сетку и полез в ледяную воду, как зимой в полынью.  Ощущений – полный комплект: сначала ожог, потом онемение, а дальше и уж до конца – острая боль и восторг.  Я все боялся, что ненароком от меня какие-нибудь лишние детали отвалятся.  Зубы стучали в бешеном темпе, сколько их ни стискивай.  Руки и тело – все тряслось, и от этого привязывать сетку к камышам было весьма затруднительно.  Но я все же заломил один пучок тростника – как тут говорят, «завязал куклу» -- привязал к ней верхний шнур, потом проделал то же на другом конце. Затем, совсем уже в каком-то остервенении, ощупью примотал к толстенным камышам под водой нижние концы шнура, погружаясь с головой.  Когда все было сделано так, как надо, или около того, я с истошным воплем шарахнулся к берегу.  Небось, распугал всю рыбу в тех краях на неделю вперед.

На берегу я скачками подлетел к огню и чуть ли не уселся на нем верхом, подпалил волосы на заднице и еще кое-где и долго над тем костром простирался и растирался.  Когда тепло вернулось, истома блаженства было почти невыносимой.  Кэп по долгу службы ругался сквозь зубы: 

-- Мало тебе рисков, псих ненормальный, так ты еще хочешь иметь воспаление легких, желательно двустороннее, и никто не узнает, где могилка твоя...
Как-то не верилось, что он это всерьез.  Не мог я в таком состоянии духа схватить воспаление легких. Физически не мог.  Вчера, позавчера – да, возможно; неделей раньше – со стопроцентной гарантией; а сегодня не морочьте мне голову.

Вы будете дико смеяться, но я вышел из этой купели очистившийся физически, метафизически, и мистически.  Даже предположить было бы глупо, что в этом прожженном льдом и огнем теле может таиться какая-то плотская или духовная скверна.  Я вспомнил старушку, с которой когда-то купался на одном пляжике в Волге до самого ноября.  Однажды утром она вышла из воды, растерлась, оделась и выдала такую пенку: «Ну, сегодня точно не умру».  Чем не рецепт бессмертия: знай себе купайся до посинения, и так – вечно.  Небось, все эти разговорчики про живую и мертвую воду в мифологии отсюда, из сугубой практики.  Такие вот были на тот момент мои мысли.  А про стремление к смерти и дурацкие поползновения в том направлении и вспоминать было до того неприлично, что впору покраснеть.  Да я и не вспоминал; разве что мельком и притом  скривившись рожей.

В ту ночь я заснул, лишь наполовину забравшись в спальник; почти сразу же проснулся, залез поглубже, задернул «молнию», но прежде, чем снова сомлеть, впервые пожалел, что нет сил занести в корабельный журнал события дня.  Это сожаление я принял как Знак Свыше и решил: расшибусь, а журнал вести буду.  Все запишу, как дело было.  Словно грозился кому-то... 

А Кэп не утерпел, уел: 

-- Пиши, пиши.  А потом в бутылку и на волю волн.  Смехота с тобой...

Глава 8. Арал задает мне трепку

Сазаны. Детский визг на лужайке. – Синдром удава. – Поэт и море. – Я не поэт, поэт не я. – Хаос на море. – Кто в море не бывал, Богу не маливался. – Герой и Хор Шакалов

Сон был, как антракт.  Только я смежил глазки, и уж надо их открывать.  Проснулся я ровно в том же положении, что и заснул; вряд ли и пошевелился за ночь.  Мертвецкий сон.  Как когда-то в горах на сборах, после дня тренировок до розовых соплей.  Вот-вот грянет марш-побудка, а вставать по молодости смерть как противно, поваляться бы хоть полчаса еще, ведь как раз самая эротика идет, до поллюций.  А тут что, тут никакой тебе музыки из репродуктора.  Что сам себе споешь, то и послушаешь.  Но не успел я толком разнежиться, как меня подкинуло: Mamma mia, сетка!  Немедля лететь, проверить – поймал чего, не поймал...

Под пеплом костра, как всегда, жару было полно.  Еще Чокан Валиханов про саксаул писал: уголь с огнем три дня лежит.  Я снова раскочегарил костерок, помахал ручками-ножками, разделся и с поросячьим визгом кинулся в воду к своей сетке.  Чтоб не возиться с узлами и «куклами», я просто обрубил ножом пучки камыша и разом вытащил на берег все добро: сетку, стебли камыша и пару кувыркающихся в сетке сазанов.  Еще порция визгу.  На мое счастье сазаны были вполне домашних размеров, не те черноспинные чудовища системы «чемодан», что попадались в прошлые ходки на Арал.  Такие могли бы и сетку утащить.  Или распустить ее на лоскутики.

Осторожно, стараясь не порвать тонкие нити, я выпростал сазанов, дал каждому тяжелой рукояткой ножа в лоб, чтоб не волновался.  Сазаны были толстенькие, плотненькие и красивые особой рыбьей красотой.  Бедные рыбки.  Я как-то препирался с одной итальянкой-вегетарьянкой, все ей доказывал, что рыба не чувствует боли, так говорит наука, а она меня срезала: “Have you ever been a fish?” Ты сам, мол, был когда-нибудь рыбой?  Каюсь, не был, но рыбу люблю, и потому есть ее буду сочувственно.

Я поплясал вокруг костра, потом занялся чисткой сазанов.  Одного порубил на куски и кинул в котелок на уху, другого целиком завернул в специально привезенную из дому фольгу.  Сдвинул часть костра, вырыл топориком ямку, уложил туда сазанчика в фольге, присыпал песком и опять завалил жаркими угольями.  Что с этого будет – слюной можно захлебнуться.

Юшки получилось немного из-за экономии воды, и это было огорчительно, но то, что было, я выхлебал с урчанием – очень она целебная, так меня каракалпаки убедили.  Не говоря уж про вкус.  Урчать, конечно, не стоило, но кому я тут нужен, с изящными манерами или без.  После юшки принялся за разваренную рыбу.  Последние куски уже шли с натугой, но истинно говорится в горах: пусть лучше лопнет поганое брюхо, чем пропадет добрый продукт.  И я обсосал все до последней косточки.  На уху пошла одна из моих драгоценных луковиц, и теперь я сжевал и ее, сваренную целиком.  Поставил достойную точку.

Тут меня сморил синдром удава, глаза остекленели, я растянулся, пыхтя, там, где сидел, на песке рядом с костром, и лениво предался важным фенологическим наблюдениям.  Небо было равномерно серенькое, со стремительными тучками там и сям.  Утренний бриз переходил во что-то более свирепое, на море местами уже белели барашки, только ветер никак не мог сообразить, с какой стороны дуть, то и дело заходил, и дымок над костром крутился так и сяк.  Непостоянный ветер – паршивая примета, но меня почему-то это не волновало.  А должно бы.  Наверно, с таким объемом сазанятины в пузе суетиться было решительно невозможно.  Разве что поразмышлять о вечном, и то весьма поверхностно.

Под вой ветра и мелкую отрыжку я и впрямь размечтался о посторонних вещах.  Сначала померещились какие-то женские телеса, но абстрактно. Потом мелькнуло что-то про супругу, но на нее и на сопутствующие проблемы у меня какая-то оскомина выработалась, мысли с гримасой шарахнулись в сторону, и я с пустой головой загляделся на море.  Вот, думаю себе, море.  И как его можно описать, чтобы люди поняли, что это такое – море?  Леонид Андреев, не последний среди мореманов и писателей, таки отказался вообще как-либо его описывать.  Мол, чего ни напиши, все будет зола и пшено пред лицом этого таинства и величия. Что-то в таком духе.  Но ведь пишут!  Я уж не говорю про великих – Байрон там, или Пушкин-Лермонтов.  Какая-нибудь Лэся Украинка, и эта туда же. Куда конь с копытом, туда и Лэся с клешней.  Если вытянуть ее трескотню про море в одну строчку, морская миля получится.

Но вот что любопытно: поэты они все береговые, сухопутные.  Ну, может, за исключением англичан-островитян, Байрон-Кольридж, да еще одесситка Ахматова «сушила зеленую косу За версту от земли на плоском камне», но у нее не совсем о море.  Эта дама о чем бы ни писала, все выходит про нее самое.  Черт, от Ахматовой тоже оскомина, хотя вспоминается та история уже без скрипа зубовного, а даже с ленцой.  Вот и хорошо, вот и ладненько.

О чем бишь я... Да, поэт и море.  Пишут и пишут.  Как завидят свободную стихию, давай сразу строчки низать про волны голубыя.  А чем я хуже?  Но ведь ни строчки!  Про что только ни писал, а про море – тишина.  Хотя, казалось бы, кто лучше меня его знает.  Не чета этим сухопутным крысам, Пушкин-Лермонтовым.  Даже те, которые пассажирами на кораблях плавали, видели его не так, как я.  У меня с морем ну очень интимное знакомство.  Я ж на всякой рухляди плаваю, от двух до четырех метров длиной, и не только вижу все эти барашки лоб в лоб, но и осязаю, и чувств всяких исполняюсь, но вот – молчу.  Не хуже Леонида Андреева.

Значит, можно сделать такой малоприятный вывод: никакой я не поэт.  Так, рифмоплет, раз есть к этому способность.  Правда, иногда накатывает, аж невмоготу.  Но надо ж и на результат смотреть.  И если честно, с некоторых пор к ритмической речи со всякими красотами отношусь au fond du coeur
  подозрительно: не камуфляж ли это глубокомысленной бессмыслицы?  У Ницше где-то есть схожая мысль; я ее встретил, как родную (хотя сам потомок шляхтичей грешил ритмикой и прочими трюками до отвращения; но сейчас не об этом).
Кто еще?  Мелвиль.  Этот вообще про поэта и море сказал все, что может сказать живой человек, и кое-что сверх.  Но кто он такой, этот Герман Мелвиль?  Он совсем не я, и пусть он отвечает на свои вопросы, а мне бы со своими разобраться.

Вопрос у меня один и все тот же: как сказать про море, чтобы дошло, что такое море.  Не картинки, не Айвазян-Айвазовский, а чтобы что-то понять.  В юности я как-то записал в толстую тетрадку – не стихами, а корявой  прозой: «Море – концентрированная метафора бытия; его много, и оно все в одном месте, а не кусками, как обычная наша дурацкая жизнь».  Оттого, наверно, и трепет.  Нет, конечно, можно смотреть на море и думать про морскую капусту по рупь сорок или вообще про женские  титьки, они тоже в профиль напоминают волны.  Но я не про это.  Я про то, как море будит смертный страх и отчаяние либо самоироиню и скромность, или все упомянутое в адской смеси.  Можно и на море надувать щеки, но это уж надо быть порядочным кретином или поэтическим гением.  «Покорять море» -- тоже чушь.  Ну, пройду я Арал, так за мной и кильватерной струи не останется.  Иллюзия все это, хотя и полезная в терапевтическом отношении.  Будда, правда, говорит, что весь мир – мираж, типа иллюзия, но это он под баньяном пересидел.  Перегрелся на солнышке.

Еще чуток полежу, поплыву, и там мне море покажет, кто из нас мираж. Я и не спорю; я вообще молчу.  Хорошо один умный человек сказал: о чем нельзя говорить, о том следует молчать.  Вот я и молчу себе в носовой платочек, и молча принимаю, что оно ни выкинет.  С ужасом или восторгом, а повезет, и с тем, и с другим.  Но молча, молча.  А ведь есть люди – «Моби Дик» пишут, читать его не перечитать.  Или вот Александр Блок, например, услыхав про гибель «Титаника», записал в записной книжице: «Жив еще океан!»  Не зря Иван Бунин заметил где-то, по другому поводу: «Впрочем, Блок глупый человек».

Вот и я глупый человек, вроде Блока.  Потреплет мне сегодня нервишки от души.  И хорошо, если только нервишки.  «Фрегада» может растрепать в хлам: ведь все море уже в барашках, до горизонта.  По-хорошему, выходить сегодня не следовало, но это ж в нормальном мире, а у меня все еще перекос, все чего-то зудит, подмывает – докажи, докажи.  На подвиги тянет.  Сам перед собой интересничаю.  Видно, я в последнее время так жидко обкакался в собственных глазах, что надо выправлять положение, иначе невыносимо.  Идти не хотелось, и никто б никогда не узнал, какой я вдруг стал осторожный, но реноме ни при чем, это все там, внутри чего-то такое неуловимое-неописуемое играет, никак не успокоится, ищет бури.  Ладно, накушаешься сегодня этой бури-дури по самое не могу.

Капелька благоразумия все же не помешает, решил я и добавил пару вант все из того же телефонного кабеля.  Все не сразу мачту снесет, чуток продержится.  Потом столкнул кат на воду, скоренько уложился и заорал невидимой команде, как постаревший Том Сойер: «Свистать всех наверх! Поднять якоря!»  Только якорей на моем уродце и не хватало...

Парус развернулся с громким сдвоенным хлопком, чего он раньше себе не позволял, и поволок меня с такой мощью, что я отчетливо вспомнил отцовскую поговорку: «Дураков не сеют и не жнут, они сами растут».  Теперь предстояло свою дурацкую отчаянность расхлебывать – деваться было совершенно некуда. Как только я вышел из-под защиты берегового выступа, началась настоящая аральская толчея.  Знакомое дело, а все в новинку.  Волны налетали со всех мыслимых азимутов, хоть пиши с них картину «Хаос».  Они возникали из ничего, внезапно, а про некоторые просто трудно было сказать, волна ли это вообще – нечто пирамидальное от столкновения нескольких волн, накативших с разных сторон.  Были волны сдвоенные, уступом, одна выше другой.  Некоторые сходились под прямым или не очень прямым углом, и по закону паскудства ты неизменно оказывался именно в этом прямом углу, а не где-нибудь на гипотенузе.  Хотя и там не мед.

Больше, чем когда-либо, «Фрегад» был похож на подводную лодку в полупогруженном состоянии, или на «Монитор» времен гражданской войны в Северной Америке.  Вода поднималась мне то по щиколотку, а то и выше.  Надстройка помогала, но не очень.  Потом до меня дошло, что эта полупогруженность только и спасала кат от оверкиля: иногда кидало так, что он мог кувыркнуться и кормой через нос.  Каждый раз, когда «Фрегад» проваливался в особо глубокую траншею меж валами, накатывала смертная тоска пополам с равнодушием.  В словах это примерно так: ой, не выбраться... ну и хрен с ним...  Хотя, конечно, словами в те секунды думать было некогда.  Но «Фрегадик» неизменно умудрялся выкарабкаться на следующий вал, зависал на гребне, потом пикировал в ров, и все начиналось от печки.

Я без особого толку ворочал веслом-рулем и все пытался сообразить, что бы такое сделать шкуроспасительное, но в голову лезла совершеннейшая чепуха.  В экстазе бывает.  Ни с хрена собачьего вспомнил Шопенгауэра про слабую ладью – она, мол, такая же опора в море, что и principium individuationis среди мира мук, и если есть такая опора, то человек может спокойно пребывать.  Бред какой-то.  Влез бы он в мою слабую ладью, посмотрел бы я, как бы он тут спокойно пребывал, вместе со своим principium.  Дядя Бог, ну что мне Шопенгауэр, что я Шопенгауэру, он же ж труп давно.  Мне ж дэлом надо заниматься.  Шурупить. Соображать. Пожалуйста, дяденька...

А чего тут сообразишь, когда риф-сезней
 мой парус-мешок не имел, и рифить его нечем.  Я попробовал приспустить парус, чтоб накрутить на нижний рей, но тут очередной шквалик так рванул нейлон, что тот с пушечным хлопком чуть не улетел в туманну даль, да и топ-рей выдержал не иначе как вмешательством Провидения, за что кому-то отдельное спасибо.  Я торопливо выбрал шкоты втугую, а парус мне за это чуть руки не порезал – так его тянуло вдаль, паскуду.

Совсем спустить парус было бы еще глупее, чем рифить: в этой толчее волн я был бы как тычинка под микроскопом.  Иллюстрация к броуновскому движению.  Меня могло носить сутками, и неизвестно еще, куда бы вынесло и в каком виде.  А веслом в этой заварухе много не наработаешь – кроме кровавых мозолей, никакого толку.  Оставалось держать нос строго по ветру. Чтоб нагрузка распределялась равномерно на все ванты и штаги. Так все меньше риск потерять мачту. Интересно все ж в морских романах: чуть что – Руби мачту!  И чего она им мешает.  А я вот свою треногую уродину-мачту люблю и рубить ни за что не буду. Сама свалится.

В открытом море невозможно сообразить, сильно меняет ветер направление или нет, но если судить по солнцу, несло меня в общем на юг.  Впрочем, от этой болтанки и в солнце веру потеряешь.  Хорошо бы помолиться, только наизусть я почти ничего не знал, а сочинять недосуг.  И я орал, что помнил – душевные песни времен альплагерей, Вставлю перо я В пятую точку и т.д.  Но скоро пришлось заткнуться: смятенный дух мой прокис настолько, что и файдулифай уже было, как рыбе зонтик.  И потом, надо ж все время крутить головой, искать, откуда налетит следующая волна.  Какие уж тут арии.  Arias went out with Shakespeare
, буркнул я себе под нос цитату для поддержания духа.  Потом, помнится, я вертел башкой по всем азимутам, а полумертвые мои губы дальше сами пришепетывали: Им овладело беспокойство, Охота к перемене мест, Весьма мучительное свойство, Немногих добровольный крест… Крест, это вы в точку, А.С.  Крест, это вы тютелька в тютельку.  Не скажут ни камень, ни крест, где легли Во славу мы русского флага…
Земля надолго скрылась с глаз, потом снова появилась слева по борту тонкой полосой. Видно, ветер зашел и нес меня теперь на юго-восток.  Сначала я обрадовался, но потом сообразил, что такая земля мне и на фиг не нужна.  Ветер дул то в берег, то вдоль берега, накат наверняка сумасшедший, косой.  Течение, небось, тоже раскочегарило вдоль суши узла
 на два, если не боле.  Хватит, чтоб мне капитально подгадить.  Попробуешь пристать, и хорошо еще, если самому удастся выбраться, потеряв и судно, и снаряжение.  А может и башкой о риф чухнуть – и плыви кверху попой, как все утопленники.  Чем ты лучше других.  Такой же кусок мяса, налитый водой, и в легких  вода, и везде, где надо и не надо... Что этот мир, братишка?  Анатомический театр, вот что.  А мы в нем экспонаты. Не сегодня, так завтра.

Я все же попытался править поближе к берегу, но скоро бросил это занятие.  Дважды утыкался носом в волну так, что уж думал – въеду в нее навсегда.  Вода поднимала меня с сиденья и чуть не смывала за борт, как ту княжну.  А уж сбоку, исподтишка, накатывало несчетно раз.  И я решил – пусть несет, куда несет, а сам все продолжал бормотать посиневшими губами: Два туза, а между Дамочка вразрез. Раньше жил с надеждой, А теперь я без. Ах какая драма, пиковая дама...

В таких занятиях провел я еще несколько часов, и еще в отрывочных мечтах про хорошую бухту, мыс или островок – чтоб они прикрыли меня от волны и чтоб можно было быстро и без потерь пристать к мирному берегу.  Рассекать волны поднадоело начисто, хотелось спокойной личной жизни.  Wehe, du willst ans Land steigen?
  Блин, еще как хочу!  Одежда моя давно уж была не одежда, а холодный компресс; полиэтиленовая обвязка только довершала сходство.  От дрожи меня временами на вершок подбрасывало на моем псевдомостике, а правая рука на руле налилась свинцом от холода и усталости.  И то был какой-то очень болючий свинец.  Не терпелось перехватить весло поудобнее, или перебросить в другую руку, или вообще отпустить его к гребаной матери.  Но ничего этого делать было нельзя.  Не моги, и все тут.   Только тупо держаться за весло, как держался, ворочать им, как ворочал, и терпеть, аки партизан в гестапо. 

Самое время заняться аутотренингом.  Надо ж приготовиться к тому, что в таком виде придется провести всю ночь.  Я принялся накачивать себя словами, словно насосом прохудившуюся камеру: Ребята, я выдержал все, чем швыряло в меня море, или судьба, или кто там заведует этими глупостями; могу гордиться, я гордый, я гордый, я вынесу и это, и все, что потребуется впредь.  Такая вот мантра.  Не дурней других.  Однако надолго сосредоточиться на душеспасительном не получалось.  Смятенье духа обуяло.  Страхи сосали душевные соки.  Взасос сосали. 

Взять мой такелаж, что стоячий, что бегучий
.  Его ж можно перешибить хорошей соплей.  Лопнет что-нибудь с гитарным звоном, парус улетит в сиреневый туман, понесет меня то ли на берег, то ли в море, и кто мне скажет, что тут хуже.  Про поплавки я старался не думать.  Они показывались из воды только изредка и выглядели все сиротливее.  Витина правда – жеваные сисиськи.  Мама, сейчас бы к Вите на кухню, и коктейль великого артиста Михаила Жарова: сто пятьдесят и еще сто пятьдесят.  И огурчиком закусить, солененьким. 

– Ну, как раз солененького, брат Рой, ты сегодня можешь накушаться вдосталь.

Спасибо, утешил, гад.  Я совсем уже загрустил и даже слегка заскулил, и тут Бог дал отмашку – Он, мол, все сечет и за всем присматривает.  Ну, если не за всем, то за предельно шизанутыми – точно.  С гребня особо бесчеловечной волны я различил справа по носу, поверх паруса, круто ушедшего в водяной ров, некую структуру, похожую на триангуляционную вышку, каковой она впоследствии и оказалась: несколько ржавых труб, сваренных в форме пирамиды.  Если б не вышка, я за волнением мог и не засечь этого богоданного острова, но что теперь в пустой след покрываться холодным потом. Может, не было б острова, еще интереснее было бы.  Но мы ж реалисты-документалисты, и не будем ковыряться в сослагательном наклонении.
Не меньше часа добирался я до острова, и весь этот час могильный страх жестко держал меня за яйца: если сорвет парус или снесет мачту, к земле мне не выгрести.  Пронесет мимо в страну пойди туда, не знаю куда.   А счастье было так возможно. 

Но я все же вырулил на подветренный берег, выскочил в мелкую, кипящую и булькающую воду, сцепился в жуткой схватке с мокрым, скользким и яростно выдирающимся парусом, одолел и его, выбрался на узкий пляж и пал на колени в позе мусульманина в земном поклоне, придерживая землю, чтоб она не очень плыла.   А то ведь могла и уплыть, покачиваясь с борта на борт.

В голове было пусто до гулкости.  Так, позванивала мелочь, последние судороги страха, державшего меня в своих вонючих зубах целый день, да еще бубенцы торжества – я их опять всех сделал!  Jingle bells!  Бубенчики, правда, тут же глохли в бездонном, липком тумане усталости.  Наконец, я поднял голову, тяжело посмотрел на разноцветное солнце в кирпичных тонах, красный обод которого уже прилип к морю, вздохнул и пробормотал что-то вроде Sundown in ma’ pocket...

Первым делом надо было согреться, а потом уж жить дальше, weiterleben.  Скрипя всеми суставами, я поднялся, разгрузил кат, вытащил его подальше на берег – поплавки были практически плоскими, безвоздушными – и принялся собирать плавник.  Когда костер разошелся вовсю, я вбил вокруг него несколько кольев, привязал к ним шнур и развешал на нем все свои мокрые бэбихи, а сам облачился в сухонький шерстяной тренировочный костюм на голое тело.  Потом сделал еще один шаг по направлению к раю – развернул фольгу с жареным сазаном. 

Сазан исчез с нечеловеческой скоростью.  Я смертно боялся подавиться костью, но замедлить процесс не было сил, и скоро котелок сделался пуст; от сазана остались только мучительно-сладкие воспоминания.  Я вздохнул, заглянул в котелок раз и другой, еще вздохнул, жмурясь на негустое, но палящее пламя саксаула; потом вздохнул и в третий раз, со стоном, как вздыхают у камина собаки после трудного дня в поле, и вытянулся на коврике рядом с костром.  Хорошо все же быть живым.  А живым и в тепле того лучше.

Поджилочки мои все дрожали, и уж не понять, то ли от изнеможения, то ли от тайного восторга.  Все же шанс раствориться в пучине морской был вполне себе реальный, а человеку свойственно ликовать с перепугу.  Я весь внутри сиял и светился, а снаружи был... ну, не знаю, открыт миру, что ли.  Открыт всей этой шелупони – грохоту прибоя, вою ветра, потрескиванию огня, подмигиванию бледных звезд. 

Ладно, не будем говорить красиво, а то ведь так может и в пафос занести, коего мы все так постмодернистски дрейфим.  Но ведь так было, было.  Справку, что ли, принести.  Я отчетливо помню, как вбирал сладость мира, данного мне в столь милых ощущениях.  Ну, словно голодная и благодарная губка.  Очень одинокая притом.  Хоть бы кого-нибудь рядом.  Про баб или там друзей я уж молчу: тут бы хоть котенка.  Согреть его под рубашкой, рассказать про тайны бытия или побудительные мотивы, подмывающие некоторых шизиков бегать по острию бритвы голыми пятками.  И не будем цыкать на шизоидов гнилым зубом – живые ж люди, хоть дурдом по ним плачет, не доплачется.

Как по подсказке суфлера, недалеко за дюнами захохотал, заплакал, замяукал шакал; ему ответил другой, подальше.  Я подскочил, выматерился, а потом, без перехода, разулыбался.  Это было так похоже на мое невообразимо далекое южное детство.  Там по ночам даже на центральной площади городка были громко и ясно слышны вопли шакалов с окрестных гор.  Концерт – заслушаешься.   Я потом ни в одной филармонии мира лучше не слышал.

По всем меркам то было жуткое детство.  Бомбежки, подсолнечный жмых вместо хлеба, малярия, вой сирен, вой женщин, получивших похоронки, опять фугаски вблизи и зажигалки на крыше, теплые, зазубренные осколки зенитных снарядов – они сыпались с неба и иногда убивали пацанов.  Мы ж за этими осколками охотились, спорт такой был. А уж за зажигалками подавно.  Вечно путались у взрослых под ногами, как мыши шмыгали; и чего только мы не наслушались тогда из области русского языка, на всю жизнь боезапаса хватит.  И еще были всякие другие вещи, которых детям знать нельзя, а если они узнают, то это очень плохо и навсегда.  Но все равно, детство именно что по ту сторону добра и зла, если вот даже шакальи вопли будят улыбку от уха до уха.

А может, я и сейчас счастлив почти как в детстве, и Хор Шакалов послан сюда, чтобы тактично напомнить мне об этом.  И еще кой о чем.  О том, скажем, сколь забавно у нас все – и сцена, и комедия, и мы сами, кривляки-клоуны.  От серьезности ведь и вправду можно ужас как огорчиться из-за сущих пустяков, и даже потянет сложить на пустой груди ненужные ручки.  Воля вся вытечет, как воздух из поплавков моего катамарана, и будет некрасиво.  А я не люблю, когда некрасиво.  Нет такой вещи, как красивая смерть, что бы там ни талдычили япошки и декаденты.  Наоборот, красиво будет харкнуть смерти в рожу.  Вот я, скажем, на сегодня отплевался и потому положительно счастлив.  И отдельное спасибо шакалам за хоровое оформление.  Мир попрежнему мал и уютен, несмотря на отдельные недостатки.

Я встал, закинул голову и заорал, раздувая шею: «ИииййаххУ-У-У!»  Потом, несколько более мирно: «Мы с вами одной крови, вы и я-а-а!  А теперь дайте спокойно попить чайку, сучары позорныя-а-а!»  Конечно, покой мне только снился.  Через минуту они снова заголосили, только придвинулись поближе.  Okay, хрен с ними, пусть живут.  Конечно, это не музыка сфер, но все ж живые твари.  К тому ж старые знакомые.

В ту ночь я убирал лагерь особенно тщательно.  Затащил подсохшие шмотки и все снаряжение в палатку и даже поднял рей с накрученным на него парусом к топу мачты.  Я слишком хорошо знал повадки этих милых тварей; они ж проказливее мартышек.  Я боялся за поплавки ката – эти паскуды могли их порвать и даже слопать вместо шоколадки – но отвязывать сморщенные «сисиськи» не было никаких сил.  Я только подтащил свой корабль поближе к огню, а в самом костре устроил что-то вроде сибирской нодьи: положил два самых толстых сука вплотную друг к другу, а сверху накрыл третьим.  Огня и дыма должно хватить до утра. А не хватит – жить мне тут Робинзоном.  Это я вроде пошутил так. Шутник.  Чарли Чаплин переодетый. In plain clothes
.

В идеале надо бы поставить на ночь сеточку, но тут я решил: конечно, супермен я и шизик, но не до такой же степени.  У меня и так нога за ногу цеплялась и то один, то другой глаз закрывался напрочь, а иногда и оба. Кочумаем.  Бог даст день, Бог даст и пищу. 

Я залез в палатку, застегнул молнию и еще нашел в себе силы аккуратно разложить под рукой оружие – топорик и гавайку.  Нож был на ремне, а ремень на мне.  Я только слегка его распустил, чтоб не жало.

Там, где есть шакалы, могут быть и волки.  И очень голодные волки.  Чем им тут, на острове, питаться, рыбкой, что ли?  Это была очень тревожная мысль, и ее следовало додумать до конца.

Но тут враз погас свет.

Глава 9. Охотничьи страсти на острове Большого Сома

Не люблю Фрейда.— Слишком человеческое поведение шакалов. – Заповедный остров. – Чудовище в озерце. – Битва титанов. – Возня по хозяйству. – В горах мое сердце. – Тоска по зрителю. – Муки творчества. – Достойная концовка дня

Серые волки молча и страшно гнались за мной, летели, как серые тени, я уходил от них на бешено скачущей, храпящей мохнатой лошадке, и копыта тупо топали по твердому песку.  Теперь мы летели вниз, и мне было тошно, я знал, кишками и костями знал, что вот-вот конь угодит копытом в сусличью нору, и тогда и лошадка, и я сам – вдребезги.  Я потянул из седельной кобуры длинноствольный пистолет и попробовал пальнуть по накатывающей сзади стае, но спусковой крючок болтался, словно возвратная пружина cломалась, а когда удалось все же выстрелить, раздался только слабый хлопок, а из ствола медленно истекло облачко белого дыма – пшик, и все тут.  А ведь я знал – волки гонят нас в засаду, где лежит вожак-перечун, старейший и сильнейший из них.  Выметнется из-за куста и в одно касание перережет лошади горло, а там и моя очередь.  Я грубо потянул повод и повернул голову коня.  Теперь мы скакали по краю высокого обрыва над морем, но далеко не ушли: справа мелькнула темная тень, и мы сорвались с утеса, долго летели, потом с пушечным плеском обрушились в море.  И вот я уже плыву легким брассом, лошадь куда-то исчезла, волки забыты, и все хорошо, только сильно давит чайный пузырь, и надо с этим что-то делать.

Я открыл глаза и тихо полежал, потом повернулся на спину и потянулся, лениво соображая, к чему бы мне такое сновидение и кто это может за мной гнаться.  Вроде я от всех ушел, а не ушел, так еще уйду.  Правда, волков своих я с собой унесу, как их из подкорки выдерешь.  Но хорошо хоть волки, а не тараканы.  Хозяева мертвецки пьяны, И тараканы, тараканы… Они одни – хоть и трусливы – Свободны, трезвы и счастливы.  Небось, надо будет, передавлю счастливцев.  А может, и волков передушить удастся по одному, на манер Геракла.  Только тот вроде бы львов давил.  Или змей?  Да всех подряд давил, качок эллинский.  Мне бы так.

Больше ничего путного на ум не приходило.  Лень было разбираться, какой волк чему соответствовал.  Я слабо шурупил в символике снов, лень было во всей этой фрейдятине ковыряться, раз с самого начала никакой веры ей нет.  А откуда вера, когда коллега такую чушь порет в книжке про остроумие.  Уж в этом я соображаю, профессионально занимался амбигуэнтностями всякими разными, было дело.  Еще одной сучке кривоногой диссертацию про это накропал.

Ай, не ко времени ту рыжую вспомнил.  Кровь внизу сразу заходила, загустела, аж стало больно.  Вот неутомимая бэ была, и интересы такие... разнообразные.  Все хотела попробовать.  Прямо детское какое-то любопытство.  Но – с изыском.  Ни дать, ни взять изобретатель и рационализатор.  У меня после нее таких больше не бывало.  Отставить, отставить про это, а то ходить больно будет.  Лучше сон продумать.  Вот морока, начинаешь вроде со сновидений, потом вдруг на ум лезут всякие позиции.  Отставить, сказано тебе.

Обычно я снов не помню, или помню обрывки, а тут целый длинный кусок застрял в памяти, или я его уже наяву присочинил?  Фрейд вроде бы на таком сочинении и ловит самый кайф, умные выводы делает.  Но это ж могли быть кадры из хорошо забытого фильма.  Впрочем, спасибо и на этом.  Главное – счастливая концовка, нормальный Голливуд. Хэппи-энд, как говорят наши знатоки английского.

Солнышко уже вовсю пригревало левое полотнище палатки.  Черт, уже почти восемь. Понятно, откуда такая свежесть в членах и давление внизу: я проспал каменным сном чуть ли не десять часов.  Страхи сна еще бродили по закоулкам памяти.  Я передвинул нож на ремне под руку, тихонько потянул «молнию» и осторожно высунул голову наружу.  Тишина, солнечный свет и покой, и даже над остатками нодьи восходит тонкий мирный дымок.  Никаких волков, хотя следов на песке порядком. 
Я вылез, подошел к кату – и, наверно, позеленел от злости.  Все, что можно было изжевать и изгрызть, было изжевано и изгрызено.  Впрочем, ничего жизненно важного: шкоты да набивка брасов.  Все восстановимо.  Поплавки, похоже, были целы; у них внешняя оболочка из того же нейлона, что парус, хрен прокусишь.  Мерзее всего была куча дерьма на сланях – фирменный знак шакальего визита.  Человеку, привыкшему лелеять и холить любое свое судно, хоть такого вот уродца, видеть это невыносимо.  Витиевато и многоязычно матерясь, я принялся соскабливать эту вонючую пакость щепкой, потом оттирать пучком водорослей.  Ладно, остальное волна смоет.

Нет, ну каковы сволочи.  Прямо как люди.  Так и норовят попользоваться твоим добром да еще на голову нахезать и размазать.  Человеческое, слишком человеческое поведение.  Menschliches, allzu Menschliches.  Чего уж на людей обижаться, если и безмозглые твари таковы.

Экономно испив чайку с сухариками, я решил сходить в экспедицию.  Уж больно хорош был островок.  Не обычные в этих местах плоские, словно вчера намытые гидромонитором песчаные поверхности, слегка торчащие над водой и кое-где халтурно утыканные солянкой и верблюжьей колючкой.  Тут все по первому разряду.  Недалеко от лагеря вдоль берега стояли мощные аральские камыши, за полоской пляжа поднимались невысокие дюны-барханчики, а у подножья их росли саксаул, тамариск и еще всякая кустистая дребедень, названий которой я так и не запомнил за несколько лет.  Лох, чингиль и все такое. 

Остров мог быть и полуостровом, тут такое постоянно – вчера остров, завтра полуостров.  Но если остров, то немалый, иначе откуда здесь шакалы.  Я снова начал ругаться – отмстить бы жабам! – но про себя знал, что это – напрасные хлопоты.  Более сторожких и проворных тварей свет не видывал.  Сколько раз я пытался подкараулить их на засидках, и уж кажется – вот он, попался, крадется, сучья рожа, на расстоянии близкого выстрела, но стоит потянуть приклад к щеке, вроде бы совершенно бесшумно, как он исчезает шустрее дикого кролика, а это ж вообще молния, а не зверек.  А с гавайкой вообще не о чем мечтать.  Шакал, небось, быстрее моей стрелы, хоть гавайка у меня – мощнее не бывает, слона на сорок шагов навылет бьет. Шутка.

Но все равно я отправился в поход во всеоружии: гавайка в руке, топорик и нож на ремне.  Скоренько взобрался по сыпучему песку на ближний барханчик – и сомлел от восторга.  В полумиле виднелась еще одна цепочка дюн, между ними и барханами с моего конца острова лежала милая долинка, а по дну ее тянулась цепочка крохотных озер, отороченных камышом и осокой.  Просто чудо; мечта в яви.  И на кой ляд  человеку его вонючая цивилизация понадобилась...

Я побрел вниз, аккуратно ступая и глядя под ноги.  Скоро должны проснуться змеюки, весьма недовольные жизнью и сексуально озабоченные об это время года, посему лучше так: я сам по себе, они сами по себе.  Вошел в саксауловые заросли. Экзотика в самом разнузданном варианте: не дерево, не куст, а нечто из сновидений марсианина.  Наткнулся на шакалий след и некоторое время шел по нему, забавы ради, но потом бросил.  Шакал, небось, уж корчит мне невидимые рожи в кустах на безопасном расстоянии, хамлетина животная.

Следов на песке было если не на книгу, то на добрую брошюру: кеклики, заяц-толай, за ним лисонька прочертила строчку, небось, уже и слопала ушастого...  А вот это точно чушкá – небольшая площадка у камышей вся изрыта; небось, целая семья прохлаждалась.  Ружьишко бы мне, самое пустяковое, а не эту вот гавайскую глупость, и был бы я с мяском.  Вкуснее аральского кабана не бывает; ни горный, ни русский лесной с ним не сравнится, он тут на чилиме – водяном орехе откармливается.  Да мало ли тут лакомств.  Чушка и рыбкой из лужи не брезгует, и лягами, и яйцами, и птичьей молодью, все молотит.  Господи, шашлычок бы из поросятинки – сам Лукулл сблевал бы от зависти. 

Mein Gott, да тут не остров, а заповедник какой-то.  Вот копытца сайги отпечатались, такие изящные, такие уютные.  Стадо в несколько голов.  Раз сайга есть, волков точно нету; эти зверюги давно бы все подчистили.  Небось, сайгаки зашли сюда по льду еще, а может, где-то действительно перешеек есть, перемычка с материком.  Или дно во время сейш обнажается.  На Арале это дело обычное – «сгонно-нагонные движения водных масс» называется. 

А свиньи могут быть и местные.  Ежели волка нет, кабан тут полный хозяин, кому хочешь может юшку пустить.  Да с ним никто и связываться не станет.  Мне бы тоже поостеречься.  Кабан, говорят, только раненный нападает.  А у него что, на жопе написано, раненный он или целый?  Опять же возможна встреча со свиньей с ее выводком миленьких полосатеньких поросят.  Ей же не объяснишь, что ты так, погулять вышел, а поросятками просто любуешься.  У свиньи клыков нет, так эта сволочь, если догонит, жует тебя, пока не сжует чего-нибудь жизненно важное.  Знал я одного местного егеря, у него раздутый патрон застрял в патроннике, никак не выбить, не перезарядить, и он бежал-бежал от подраненной свиньи, да так и не убежал.  Он мне как-то свою изжеванную ногу показывал – не дай Бог приснится.

Цепочка фазаньих следов вела в заросли высокого камыша вокруг миниатюрного озерка.  Вроде мелькнул яркий фазаний бочок, но в этих камышах стрелять – только стрелы терять.  Я протолкнулся сквозь заросли к закраине озерца.  Оно почти все тоже заросло тростником. Зачерпнул ладонью воды, попробовал, сплюнул.  Солонее, чем в море, да и гнильцой отдает – камыш гниет, да мало ли что.  Все живое в конце концов гниет.  И сам я сгнию, никуда не денусь.

Я выпрямился – и так и подскочил на месте.  В камышах что-то мощно зашумело, заплескало, зачмокало – кабан, ей-ей кабан!  Я выдрался из зарослей на чистое, вытянул шею, но ничего не было видно, только метелки камышевые встряхивались там, где что-то могутное буровило сквозь заросли, грязь и воду.  Каким-то боковым, крабьим манером я отскочил на несколько шагов вверх по склону, не отводя глаз от источника этого безобразия, и отсюда наконец увидел, как по спокойной, почти зеркальной поверхности воды расходятся «усы», словно носовая волна подводной лодки перед всплытием, а вот и плавник мелькнул, и темная, мощная спина рыбины!  Спина плоская, широкая – гад буду, сом-утятник!  Тут снова зашуршало, заплескало – это чудище ворвалось в камыши на противоположной стороне, звук пошел diminuendo, и все стихло. 

– Значит, ты так, – пробормотал я ни к селу, ни к городу, прихватив для верности левой рукой сердце, чтоб ненароком не выскочило наружу. – Ну, блин, посмотрим.  Посмотрим, блин горелый.  Посмотрим, не так и не мать и не в гробину твою душу набок... –  Я сделал еще несколько крабьих скачков вверх по склону.  Так я и знал: рыба ушла через узкую, проросшую камышом протоку в соседнее озерцо, размерами чуть поменьше этого, и скорее всего там и забилась в крепь.  Р-разберемся.

С места в карьер я поскакал в лагерь, благо расстояние было плевое, схватил сетку и таким же галопом вернулся.  Только спускаясь с барханчика, заставил себя идти тихо-тихо, а то следующий раз не возьму в разведку, балбес непутевый.  Теперь надо все проделать аккуратно, по-крестьянски, без мудежа.  Шанс дан, и надо использовать его путем, на всю катушку, как бык коровку пользует.  Чтоб не рвать на себе потом седые пейсы.

Я обнажился по пояс и полез в воду.  Медленно-медленно, следя, чтоб не хрустнул камыш и не плеснулась вода, я привязал сетку к камышам поперек протоки, соединявшей два озерца, в самой ее середине, где вода мне была чуть выше колена, так что верхний край сетки торчал весь наружу.  Вода была холодна, но уже не того ледяного качества, что давеча. 

Я вылез на сушу, растерся, оделся и пошел ко второй протоке, что вела в следующую лужу, еще меньше.  Пока я бегал в лагерь, все могло случиться: монстр мог вернуться в первое озерцо, где я его потревожил, мог пробуровить и дальше, в третье, но какое-то злобно-уверенное чувство вело меня, подсказывало – тут он, тут, падла.  Я подобрал длинную, кривую ветку сухой каратуранги, убрал ножом сучки, слегка подровнял.  Выждал еще минут десять.

Ну, с Богом.  Я зашел в озерко с дальнего конца и поднял такой развеселый шум и кутерьму, каких остров вряд ли знал со дня сотворения.  Рычал, пинал камыши ногами, лупил по ним дубинкой, шлепал дрыном по воде и вообще изображал драку в портовом кабаке на десять персон.  Но недолго – впереди послышался уже знакомый плеск и стук, словно торпеда пробивалась по мелководью сквозь заросли. 

Я выскочил на берег и совершенно нечувствительно оказался у выхода из озерца – а там уже бушевал какой-то грязевой гейзер, камыши ходили ходуном, взбаламученная вода пополам с тиной просто кипела.  Я разом смекнул: еще пара секунд – и прости-прощай моя сетка, порвет ее сомяра пополам или утащит вместе с камышами.  Уставив гавайку перед собой, я кинулся в свалку и сразу получил хвостом по ноге.  Нога чуть не отсохла прямо на месте, но тут из жижи на секунду высунулся спинной плавник, я выстрелил моментально, почти не целясь, и гарпун с чмоканьем вонзился во что-то твердое. Г авайка полетела на берег, а я выхватил нож и начал рубить камыш, освобождая концы сетки, потом на пиратский манер прихватил лезвие зубами и потащил сеть за оба конца, но тут же понял, что сморозил глупость.  Сетка прочно зацепилась за поломанный камыш под водой, а эта скотина билась в ней, как бык на родео, и шансов вытащить его сетью не было никаких.  По дурости я еще подергал за концы сети, но она ни в какую, а грязные брызги летят фонтаном, камыш по морде колотит, того гляди глаза выколет, обрубки камышей колют руки и что ни попадя, меня самого мотает, как тростинку, но!  Чему нас учит херр Шопенгауэр?  Он учит нас спокойствию. А чему нас учит херр Капитан?  Он учит нас не быть хером моржовым и в любых обстоятельствах ШУРУПИТЬ!  Может, и не то у меня мелькало в раскочегаренном мозгу, в пылу битвы всякое может быть, но вроде то, иначе бы не запомнилась именно эта дребедень.
Над поверхностью бушующей жижи все торчал мой гарпун, бешено дергаясь и иногда исчезая под водой.  Я метнулся вперед, меня опять молотнуло по ногам, но мне плевать, я обеими руками поймал конец гарпуна и с силой вдавил его, наклонился, обливаемый потоками грязной воды, ощупью нашел правой рукой под водой рыбью тушу и продавленный сквозь нее конец стрелы.  Все!  Туше тебе, туша.  Дергайся, сколько влезет, но ты на гарпуне, а гарпун у меня в руках. Ничего этого я не сказал, нож ведь в зубах, но очень даже подумал, хотя хорошего в ситуации было мало: сом все молотил рывками воду, и мне страх как стало жалко своей сетки, ведь порвет на ленты, бычара.

Я раздвинул пошире ноги, уперся, поплотнее ухватился за гарпун с двух сторон и с натугой вытащил страшную усатую голову, куда больше моей, над поверхностью – подыши, подыши воздухом, братишка, скорее заснешь, баю-бай.  Вместо того, чтобы засыпать, он мощным движением снес меня с ног, но и падая, я не отпустил гарпуна, а повалился на камыши и потащил сомяру за собой.  Под нашей тяжестью камыши прилегли, и так мы на них и кувыркались еще с минуту.  Он мне чуть руки не оторвал, но голова его была все время над водой, и надо думать, ему это было ужасно неприятно, небось, все перед глазами поплыло.  Улучив пару секунд, когда он чуть затих, я схватил нож и шарахнул тяжелым навершием самодельного тесака по здоровенной балде, раз и два и три.  И кит скис.

Я принялся аккуратно выпутывать сетку из обломков камыша, кое-где подрубая стебли, а где и вырывая из дна грубой силой.  Чуть не четверть часа ушло на эту муторную возню, но в конце концов мы все оказались на берегу – сом, сетка и я собственной потрясенной, но ликующей персоной.  Я все еще дышал, как паровоз на подъеме, сом тоже зло пошевеливал жабрами, и так мы и лежали несколько минут на песке, тяжело дыша и яростно таращась друг на друга.  Но он явно отходил в мир теней, взгляд его становился все менее осмысленным, и наконец крохотные глазки его совсем остекленели. 

У меня самого перед глазами все подрагивало и оплывало, в сапогах хлюпала вода, я был весь мокрый, в грязи, сомовьей слизи и порезах, но в душе гудели колокола победы.  На Каспии я как-то загарпунил осетра с себя ростом; этот артист был, конечно, помельче, но пуд верный, а главное – что за мощь, ну прямо танк, истинный танк!  Т-34.  И в приличном уже возрасте – ишь, спиняка какая темная, да и слизистая кожа вся какими-то червями облеплена, смотреть противно.  Как пиявки, не оторвешь. 

Удачно я ему попал стрелой, прямо за теменем, а то бы он мог и от гарпуна освободиться, и сетку пробить, и пропал бы ни за грош, а я этого смерть как не люблю.  Я в этом деле моралист, вроде Ларошфуко.  Хочешь охотиться – бей так, чтоб в котел; а начинаешь плодить подранков – собирай спичечные этикетки.  Терять добычу – позор, скандал и доказательство твоей убогости и никчемности.  Довольно того, что в обычной жизни я сам – добыча для разных хищниц.  Хоть тут на сомах и прочем отыгрываюсь.

Я подергал сома за длинный толстый ус, как когда-то в детстве, когда отец ночью притащил одного с рыбалки, а у него и усы, и хвост со стола свешивались.  Как бы не поболе моего был.  Интересно, как этот зверь тут выжил, как его шакалы не слопали.  Но такой даст хвостом – и отлетит шакалья душа напрочь.  И наверняка тут есть глубокие ямы, где он кайфует в полной безопасности.  Мое счастье, что я никуда не провалился.  А скорее всего цепочка этих лужиц соединяется с морем, и он заходит – заходил – сюда кормиться.  Или размножаться ему приперло.  Весна все ж.   Небось, у него с подругой тут мазло – гнездо с икринками.  А подруга где?  Небось, на блядки свалила, пока он тут на хозяйстве. 

Ладно, Рой, чего-то тебя все на половые темы тянет; не к дождю ли.  Какие могут быть сомовьи блядки, когда вода еще ледяная.  До нереста еще месяц, не меньше.  Давай, приводи себя в порядок и тащи добычу в лагерь, а то как бы там шакалы твою палатку не сжевали.  Поликовали, пора и назад, в будни.  Теперь с этим чертом до вечера не расчухаешься.  Опять же чтоб сварить уху, нужна вода, а вода меня уже начала беспокоить.  Я чуть ли не переполовинил свой запас.  Треть выхлестал, это точно.  Водохлеб курской.  Что ж, придется копать копанку. 

В лагере я уложил зверя на свой многоцелевой полиэтилен, чуток посидел, отдохнул, взял лопасть весла и пошел к подножью дюны рыть яму.  Рыл долго, края все осыпались внутрь, но что тут поделаешь – песок.  Наконец, пошел мокрый песок, потом очень мокрый – вода с песком, неопрятного вида жижица.  Я обхлопал стенки ямы веслом, чтоб не очень сыпались, и пошел заниматься делами, а вода пусть наберется и отстоится. 

Я подточил нож, оттер сома от слизи и червей песком, сполоснул в море и принялся разделывать.  Первым делом отрубил огромную его голову – это на уху.  Остальное посолим, посушим и повялим; запас будет чуть не на весь поход.  Вот уж будет от меня сомятиной разить.  Одна казачка-староверка на Урале рассказывала, что из-за этого замуж за своего парня не пошла.  Так она его и отбрила: От тебя, мол, лахной прет. Нравы-то простецкие.  Там сома лахной зовут, и многие имеют к этой куроподобной рыбе пристрастие.  Вот и я наемся этого дела, аж пузыри будут от попы отскакивать.  За год запах не выветрится.

Местные разделывают рыбу через спину, но у этого чудища спиняку не прорежешь, топором ее надо рубить; так что пришлось обычным способом.  Вспорол ему брюхо, выпотрошил.  Сом оказался мужиком, и вполне половозрелым.  Я выложил молоки в крышку от котелка: тоже пойдут на уху.  Очень я уважаю молоки.  Потом я разрубил его вдоль хребта до самой кожи – туша раскрывалась теперь, как книга. Сделал многочисленные, тоже глубокие, надрезы изнутри и принялся втирать в них соль «Экстру», очень и очень экономно.  На этого дьявола можно и всю мою пачку потратить, а с чем я тогда останусь?  Непременно надо искать аул, чтоб хоть соли прикупить – только где его найдешь?  Такое впечатление, что я вообще тут один на все море, и в этом даже есть какой-то уют.  Во всяком случае, было б ужасно неприятно, если б кто-нибудь сейчас сюда подвалил.  Противно даже.  Это вроде как в солнечное воскресенье соберешься с утра в тиши и одиночестве посидеть, пописать всласть, чего-нибудь умного почитать, скрипичный концерт послушать, и тут обязательно какое-нибудь мурло в дверь ломится – ублажай его пойлом и беседой, а оно мне надо? 

О чем бишь я...  Да, соль нужна, но можно и обойтись. Т ут пока такие холода, что днем в море, что ночью на суше, ни черта сому и без соли не сделается.  Никаких мух нет; и так провялится, слегка присоленный.

Для начала я уложил тушу все в тот же полиэтилен, увязал как следует и подвесил к деревяшке на мачте, которую красиво называл реем. Пусть даст сок и толком усолеет, потом уж будем сушить и вялить, но больше вялить.  Нежнее будет.

Тут я залился слюной и вспомнил, что у меня с утра маковой росинки во рту не было окромя пары сухарей.  А время уж к полудню.  Героика будней, блин.

Пошел с двумя котелками к копанке.  Воды на дне воронки набралось порядком, и влага вроде чистая.  Я лег рядом с ямой, опустил вниз руку с кружкой, тихонько, словно комарик на кожу сел, не дай Бог взбаламутить источник, вдавил кружку в воду и аккуратно, через край, нацедил полную.  Попробовал – вполне съедобная, не без привкуса, но на уху небось сойдет.  Авось не пронесет.  Пивали мы и похуже дрянь; все мокрое сходило за воду.  Не говоря уж про всякие алкогольные выкрутасы.  В альплагерях ведь сухой закон.  Практически это означает – пьют все, что льется и в чем есть градус.  Одеколон, лосьон, разведенную пудру, зубную пасту, лак для ногтей и не приведи Господь что еще.  Веничку бы Ерофеева к нам на стажировку.  Как раз тогда поэма его растекалась по всей Руси великой в списках, а мы жалели, что Веня внизу обретался, хотя самая достойная публика уходила куда-нибудь повыше.  В тайгу, в тундру или вот, как я сейчас, в пустыню.  Но самые пижонистые пижоны гробились именно в горах.

Вращательным движением я плотно вдавил полный котелок в песок – не дай и не приведи опрокинуть – и откинулся на спину.  Пусть водички в копанке еще немного насочится.  Небо было пустое, как квадрат Малевича, только не того колера, сероватое, и еще более не той формы, но мне это как-то все равно, я весь в воспоминаниях.  Славные были десять лет в горах, славная была капелла.  Схоженная, слежанная, всяк другого по паре раз спасал и был спасен, а где они ноне?  Кто спился, кто разбился, лучший друг Юрка застрелился, кое-кто свалил за бугор. Женьку Нелепина суки в дурдом засадили, как мы за него ни воевали; меня самого в том эпизоде чуть не посадили за махание кулаками. Остальные просто так скурвились – жены, дети, машины, дачи, карьера, здоровье, а ты и на хрен не нужен, ну разве по какому-нибудь делу.  Деловые все стали, ссучились.  Да и я не лучше. 

Я первым вылетел из нестройных рядов, еще десять лет назад.  Так вышло: улетел в трещину на леднике, парни думали – всмятку, ан нет. Крупно всех удивил, выжил, но на скалки уж с поломанным крылышком не полезешь, и я отпал.  Оно и к лучшему.  Если б не то падение, было бы другое; я на это дело везучий.  По-хорошему, мне бы и в море с моим левым плечиком не стоило, но куда денешься, если приперла такая жестокая нужда.  Хотя хирурги в Боткинской травматологии давали гарантию – плечо будет держаться на лавсановой петле, пока бантик не развяжется.  Фирменная шутка.  Но тут можно ж так дернуться, что и лавсан с корнем вырвет.  Ладно, не будем о грустном, тем более что пользы от грусти – нуль.  Зеро.

А капелла без меня как-то сразу посыпалась, расточилась.  Остались в Москве двое, но уж больно алкаши, хоть и хорохорятся, кавалергардствуют по старой памяти.  А чего хорохориться, перышки все повыпали, все подвиги друг другу и остальным уж по десять раз пересказаны, а на уме одно – все на столе до капли вылакать и еще где-нибудь добавить.  А и то ведь, как друг другу в трезвую рожу смотреть...  Никак невозможно. 

Вот и оказался я один во враждебном окружении – сплошные женины друзья и знакомые.  Замуровали.  Ну ништяк, теперь мы этот непорочный круг в лапшу порвем.  Одинокее, чем здесь, не будет.  А по мне, так одиноко и есть хорошо.  Такое мое нынче мнение.

Я нацедил оба котелка, еще попробовал водичку.  Ничего, сгодится.  С сомятиной и не заметишь этого привкуса.  Подсобирал еще плавника, развел скромный костерок, только для варки, и повесил котелки, а сам занялся сомовьей головой.  Рубить ее пришлось аж на четыре части, никак иначе в котелки она не лезла.  То-то юшки сегодня похлебаю, да еще молоки в нее разотру, опять же луковички – куда там мосье Максиму.

Пока варилась уха, я опять задумался, замечтался.  Одиночество, конечно, хорошо, или, скажем честнее, терпимо, но вот если б зритель благодарный был, посмотрел, как я боролся с этим чертом усатым, это ж совсем другой жизненный тон был бы.  От этого ж тоже никуда не деться.  Взять хотя бы Эмку.  Черти б ее взяли.  Наглядно показать, чего стою я и чего стоит этот вонючий придурок с песьей бородкой.  Уму непредставимо, чтоб этот мудачок с ноготок ввязался в драку с самим сатаной в рыбьем обличье, и в конце концов сатану уделал бы.  Его бы только на то и хватило, что на берегу кудахтать в бабьем стиле, он же юнисекс.  Одна незадача – мой сом Эмке на понюх не нужен, у ней другие горизонты. Тут Капитан пробурчал из-за левого плеча: 

-- Одно слово – крыздострадатель.  Нет в тебе самодостаточности. Обидел тебя в этом разделе Господь.  Ну возьми, заведи себе зрительницу помоложе, поизвилистей, на манер знака доллара, что спереди, что сзади.  И нет проблемы. 

В этом что-то было, хотя ничего в этой сфере не бывает так просто.  На всякий случай пообещал подумать, подработать кандидатуру.  Я стал перебирать в голове, кому можно было бы рассказать про битву в камышах.  Да всем можно, только это совсем не то, что показать.  Нашему брату ведь мало кто верит в пересказе.  Хотя лично я практически никогда не вру, максимум слегка преувеличиваю, потому как без этого нельзя.  Я пробовал излагать одни факты и ничего кроме.  Выходит бледно, неубедительно и очень похоже на вранье.  Вдохновение нужно, а с ним приходит крохотный зазор меж тем, как дело было и как это правдиво изобразить, и вечно надо всем висит вопрос – а как же оно в самом-то деле было?  В воспоминаньях о волнительном всегда бывают провалы и несуразицы, всегда.  Начинаешь это потихоньку выправлять, и не успеешь оглянуться, а тебя уже черт-те куда занесло.  А ведь я совсем не нарочно, мне бы честно-документально все изобразить, я бы спал спокойно.  Я ж не типы вывожу в типических обстоятельствах, все типы без меня давно выведены, дай им Бог здоровья.  И вот оказывается на мою голову, что это самое «как дело было» -- самая неуловимая субстанция, хоть застрелись.  Либо врешь, либо мякину жуешь.  Сцилла Харибды не слаще.  Хоть бери и ребусы составляей, на манер Набокова.  Нет уж, дудки. 

Вообще-то я против В.В. ничего не имею и даже очень плотно изучал.  У меня тогда машинописный, переплетенный «Дар» как раз завелся.  Читал я взасос, но притом отчетливо всякую секунду сознавал, что я – другое дерево, а двуязычие его и мое – так это очень внешнее.  Кстати, английский у него забавный, с роскошью русского не сравнить.  Гор Видаль, кажется, про него съязвил, что он долго примеривается, прежде чем выбрать не то слово.  По-английски я В.В. больше читал, американские друзья снабжали, но чтоб так же балдеть, как от «Дара» -- ничуть.  Особенно «Ada» мне сущей инцестуозной мутью показалась.  А «Лолита» -- ну что ж «Лолита».  High-class pornography
, как одна моя американская подруга высказалась.  Дура, конечно.  Я ей все пытался вдолбить, что «Лолита» -- вовсе не про Лолиту, а совсем про другого человека.  Но американки, которым можно что-то вдолбить, они ж реже алмазов.  Иногда и с мозгами все вроде в порядке, но из-за звездно-полосатой спеси такой в голове перекосоеб, что лучше держаться от греха подальше. 
Один котелок булькнул азартно, и ложка драгоценной ухи с шипеньем пролилась в огонь.  Я вскочил, торопливо, но осторожно взял перекладину с двумя котелками на ней в руки и поднял повыше, а ногой притоптал костер.  Пламя исчезло, остался только жаркий коврик углей, и я снова опустил перекладину на рогульки.  Пусть допревает уха.  Славное слово все же – уха, ушица, ушичка. Совсем не то, что fish soup
. Глупость какая-то. Какой тут на хрен fish soup, милорд.

Когда уха доспела, я отошел к катамарану, от соблазна.  Ведь вполне мог рот сжечь.  Пусть остывает.  Тем более, что кат уже требовал внимания и ремонта.  Кое-где связи ослабли, кое-что вообще поломалось, опять же шакалы внесли свой сучий вклад.  Надо некоторые детали заменить и все подтянуть, но это после обеда.  Я кругами походил вокруг катамарана, потом около костра и наконец решил – пробил час. 

Тут бы надо поставить много-много точек, как в «Евгении Онегине» или в поэмах Полонского, потому что снова имела место совершенно безобразная сцена с хлюпаньем, чмоканьем, и сопеньем.  Бедная, бедная тень моей тонной бабушки!  Разбирать сомовью голову – высокое искусство, но чтоб наблюдать этот процесс, надо иметь объективистский, антропологический склад ума.  Короче, я выскреб двухлитровый котелок до блеска и с трудом уполз в палатку.  
Тут я немного полежал, переживая гастрономический эффект, потом тупыми пальцами вытащил из кармана завернутый в полиэтиленовый пакет девственно чистый корабельный журнал.  Слово надо держать и журнал вести.  Я раскрыл его на первой странице, лежа, каракулями записал число, день недели, да призадумался.  Что писать?  Как дело было?  Да чтоб толково описать все с прибытия в Аральск хотя бы, надо врыть тут стол и с рассвета до заката елозить по бумаге, никакого блокнота не хватит.  И то все будет пошло и поверхностно, придется четырнадцать раз переписывать, как Лев Толстой.  Одни мои переживания чего стоят; да плюс еще капитановы реплики.  Чего-то он там обидное съязвил про мою несамодостаточность.  Так вот чтоб ты знал, Кэп: довелось мне как-то лежать в одном дурдоме далеко от Москвы; небольшие неприятности на почве белой горячки.  И оказывается, самые самодостаточные личности именно в таких домиках.  Им вообще никто не нужен.  Полностью погружены в себя и тем много довольны.  Я, конечно, беру в пределе, но ты именно туда меня подталкиваешь.  Так и знай. 

Капитан молчал – нечем крыть.  А может, он тоже ухи перебрал.  Человек все же, хоть и дух.

Но писать все же надо.  Хотелось бы отразить хотя бы мою виртуальную победу над бородатеньким злом, свысока эдак, полупрезрительно.  Куда этому мозгляку со мной тягаться, практически суперменом, победителем сома-уткоеда...  Но чтоб это получилось убедительно, все равно нужен стол и много бумаги.  Отставить.  Так что остается?  Остается пунктир, для памяти.  Телеграфный стиль.  Как у м-ра Джингля.  Не хочется думать, чем этот м-р Джингль кончил, но все равно.  Дату я записал, а место?  Где я?  Хотя бы приблизительно?  Между Бугунью и Уялы.  Между Ростовом и Рождеством Христовым... 

Короче, я надолго задумался  про свои координаты, а очнулся часа два спустя, с опухшей рожей и мучительной жаждой.  Рыба любит воду, эт точно. Вот тебе и l’après midi d’un Roy
.

В копанке опять скопилась влага.  Я напился от пуза, подлил воды в канистру и принялся чинить катамаран.  Занятие это скучное, расписывать тут особенно нечего.  Главное, что к вечеру он у меня был, как новый.  Опять же камыш и каркас подсохли, плавучести должно добавиться.  Денек во второй половине разошелся, то и дело проглядывало солнышко.  Ветер был такой же бестолковый, как вчера, но много слабее, барашки мелькали только местами.  Это было несерьезно.  В такой день плыть да плыть, но я ж здесь тоже не груши членом сбивал: еды и питья теперь вдоволь, катамаран отремонтирован, какого еще нужно.  Это я на Капитана ворчал, но Кэп, сытое животное, молчал совешенно индифферентно.  Ну и шкот ему в капитанскую его глотку.

Возню на катамаране я закончил тем, что опутал его вдоль и поперек кусками лески, на которую навязал самые большие и самые ржавые из найденных еще на первой дневке крючков.  Потом прицепил пару колокольчиков от донок.  Пусть теперь эти шакальи рожи сунутся.  На всякий случай подтянул сомовью тушу, завернутую в полиэтилен, к самому топу – никакой шакалюга не допрыгнет, а допрыгнет, не обрадуется: там тоже крючки свисают. 

На ужин у меня была настоящая холодная заливная рыба.  Сом застыл, и мы опять утерли нос Лукуллу.  На этот раз я одолел только полкотелка, зато чаю выдул чуть ли не целый, важно размышляя о том, как много воды нужно для расщепления фосфорных соединений, содержащихся в рыбе, и какими неудобствами это чревато для странников вроде меня.  Очень мне повезло, что вода в копанке оказалась приемлемая, а то сгорел бы от жажды или истратил НЗ.  А теперь вот не истратил, а даже пополнил...

Мыслительный процесс в головке отчетливо угасал, мыслишки шевелились одна другой примитивнее и могли вот-вот сойти на нет.  Я только и успел, что выполнить вечерний ритуал, и когда умывался и мыл морской водой руки, все порезы разом засаднили, замелькали живые картины битвы в камышах, и меня унесло в сон на триумфальной ноте – я Великий Охотник, я уделал сома-гиганта, и всех вас, кривоссычек и узурпаторов, еще уделаю...

Глава 10. Думы в дождь и поиски суши ночью

Добыча воды с неба. – Корабельный журнал. – Вымпел. – Движение анахоретов. – Кэп отрицает идею ашрама. – Месть шакалу. – Штиль, шквал, снова штиль. – Моя молитва Посейдону. – Буруны. – Land ahoy!

Шорох.  Шорох и постукивание.  Я схватился за нож, резко сел, потом положил руку на гавайку.  Послушал, послушал и вяло повалился на спину.  Черт, дождь.  Дождя тут только не было, все остальное уже вроде как было, включая мировую скорбь, в смысле Weltschmerz.  А че, дождь скорби не помеха.  Так, вроде приправы.   Один раз я в Западной Сибири тысячу кэмэ проплыл на байдарочке, и за месяц не было ни одного дня без дождя, не говоря про ночи.  А в пустыне дождь – сущий пустяк.  Дождь в пустыне, это даже мило.  Значит, скоро зацветут тюльпаны, маки и все, что надо.  Пустыня покроется ковром разноцветных цветов, как писали в учебнике географии.  Очень может быть.  Хорошо бы увидеть хоть одним глазком, в щелочку.  Так рано в этих местах я еще никогда не бывал.

Я высунул нос наружу. Тучки небесные, вечные странницы, мать вашу, нанесли-таки дождя.  Тучки, правда, были какие-то несерьезные, комковатые и сероватые, но сплошняком.  Похоже, главный дождь ночью пролил, а я и не заметил.  Так и голову могут отгрызть, а я опять не замечу.  Хреновато у нас с бдительностью.  Распустились.  Морской кабак развели.  Ладно, миру мир.  Ветерок вон какой слабенький, волнение тоже – видно, дождь волну пригладил.  Бывает. 

ОК, Рой, давай, как в Св. Писании: время трепать языком и время подсуетиться.  Я оделся, сложил углом полиэтиленовый мешок, в который упаковывал рюкзак, нацепил его углом на голову, вместо накидки, и пошел к кату.  На песке вокруг судна виднелись размытые отпечатки шакальих лап, однако на «Фрегаде» все мокро, но чисто.  Тут граница на замке.  Я свернул противошакалье устройство, потом поднял парус и отвязал оба шкота.  Пусть нейлончик поболтается, дождик соль с него смоет, а там мы его приспособим к чему-нибудь полезному.

Делать наружи больше было нечего, но я еще постоял, полюбовался на новый, хмуро-безучастный лик природы, на слепое, мутноватое солнце, четко перерезанное тонкой тучкой, окрасом потемнее других.  Недалекие барханчики побурели, погрустнели, но стоять и смотреть на них под шорох дождя и слабенький плеск волны под сереньким, сиротливым небом было и страшновато, и сладко, словно тебе года четыре-пять, тебя оставили одного дома, ветер с треском бросает в окно горсти дождя, а из радио течет и все обволакивает ужасная, непосильная музыка, от которой может сладко заболеть голова. 

Я встряхнулся, стряхнул полиэтилен и полез назад в палатку.  Дел-то, дел же невпроворот.  Дело номер раз: корабельный журнал.  На свежую голову он пошел ходко, вчерашние муки и нерешительность испарились начисто.  Тут надо только зацепиться, а потом распишешься, никакого удержу нет, и плевать тебе, пишешь ты в стиле м-ра Джингля, Набокова или еще кого.  Оно само пишется, ты только ручкой води, не ленись, гад.  Со дня прибытия довел до сегодняшнего, все события изложил и посильную трактовку дал, а также украсил разнообразными сентенциями и рассуждениями, среди которых были с претензией на иронию, были занудно-подробные.  Одно слово – поток сознания, только без косноязычия джойсова.  Джойсу простительно, он ведь не занимался психолингвисткой, не знал, стало быть, что вербализовать «язык внутренней речи» (по проф.  Н.И. Жинкину) – дурацкая затея с самого начала и до конца.  Вроде как с кувалдой в швейцарские часы лезть.  А сколько дурачья за ним в эту половую щель полезло, считать замучишься.  Туда им и дорога. 

– А чем твой поток лучше? – скривился Капитан.

– А у меня все как дело было.  Дискурсивно. 

Кэп только рукой махнул, безнадежно так, но нам призраки не указ. Пока что мы собой премного довольны.

Второе дело чуть не важнее первого: вымпел.  Парусник без вымпела – что жена без уха или Джоконда без блядской своей ухмылки, это всяк знает.  У меня уж вся душа исстрадалась, на это безобразие глядя, да времени никакого не было, а теперь решил – так дальше жить нельзя.  Вымпел я сшил из стареньких цветастеньких трусов, а остаток пошел на шейный платок, он же многоцелевая тряпка – скупую мужскую слезу подтереть, котелок протереть, да мало ли что.  Кто не видел, так это трудно себе представить, как меняет вид судна легкая треугольная тряпочка на топе.  Вот только что была нелепая конструкция из подкладной клеенки, досточек, палочек и ржавой проволоки – у вот уж в нее вдохнули душу живу, такая законченность и лихость появилась, что хоть сейчас в Индийский океан. 

– Ага. Задним ходом. 

– Молчи, Кэп, молчи, зануда, не то похмелюсь, тебя вообще не будет.

На «Меве», польском моем швертботике, флагшток ввинчивается в топ мачты, а потом ветер крутит вымпел, вымпел крутит флагшток и наконец вывинчивает, слышишь стук чего-то о форпик
, глянь – а флагштока с вымпелом уж нет как нет, канули в пучину.  И с этого момента вояж идет под уклон, накатывают поломки, мордотык, усталость, ломается настроение, и уже подспудно начинаешь прикидывать, как бы выйти с вдруг опостылевшего маршрута и слинять домой, где ванна, зеленая лампа ночью и книжки.  Так у меня было на Каспии, на Азове, здесь вот, на Арале, и в куче других мест.  Есть, есть в вымпеле что-то мистическое.  Без суеверий на море, как без обеих рук, поэтому я примотал флагшток вымпела к мачте «Фрегада» намертво.  Так и подумал – тонуть будем, а флаг  не спустим. Задницу бы набить за такие мысли, да некому.

Лизнул парус – соль с него уже смыло.  Снял, разложил нейлон над мелким углублением, выбитым в песке сапогами, края придавил камнями.  Все какая-никакая добавка к моему водному рациону будет.  Дождичок несильный, но авось накапает пару литров.  Будет отдавать синтетикой, однако это такие мелочи, даже говорить смешно.

Желудок, гедонист несчастный, уже привык регулярно получать дозу кормежки и требовал свое.  Баловство, конечно, но раз пошла такая струя, так почему бы и нет.  В морском деле закон тот же, что в горах: жрать никогда не вредно.  Никогда не знаешь, где и что тебе обломится в следующий раз, поэтому нагнетаешься, как первобытный – с запасом. 

Я напилил несколько саксауловых полешек, расколол, нащепил сухой лучины, сложил костерок колодцем, прикрывая сооружение сверху телом – и плевать мы хотели на дождь, пусть себе стучит по накидке, а нам все равно уютно.  С костром всегда уютно.  Чаек согрелся в момент, а на первое и второе пошли остатки вчерашнего заливного.  Неслабый вышел завтрак.  Что твой шведский стол.

Потом я забрался в палатку – ждать у моря погоды.  Устроился со всем удобством и даже с видом на море: раздернул по сторонам входное полотнище и мог любоваться ненаглядным Аралом, сколь влезет.  Совсем как те сухопутные поэты – с безопасного берега.  Насколько хватал глаз, Арал был в мелких дождевых пупырышках, словно его морозило и он покрывался гусиной кожей.  Меня эти метаморфозы мало трогали, знал я им истинную предательскую цену.  Интереснее было любоваться на нескольких нырков, что кувыркались недалеко от берега.  Краснобаши, наверно.  Нырок красноголовый.  Старинный знакомец. 

Забавно тут все же.  Куда ни глянешь, что ни тронешь, и тотчас сбоку выскакивает картинка из детства, отрочества либо юности и долго маячит перед глазами, накладывается на пейзаж, теребит душевные струны.  Скорее всего то побочные эффекты одиночества в пустыне; в толпе да в суете не до картинок прошлого, с настоящим бы справиться. А тут – увидал нырков на свинцовой воде, и понесло меня аж в детство.  Ранней весной и осенью, когда хмуро, холодно и на пляже ни души, я любил пацаном болтаться один-одинешенек на берегу того, другого моря, и тогда тоже было много нырков, совсем близко.  Волны им были нипочем, они так же кувыркались, как сейчас, выныривали, забрасывали голову клювом в небо, глотали рыбную мелочь и отряхивались с предовольным видом.  Я все пробовал подшибить хоть одного, сначала просто камнем, потом из рогатки, но это было бесполезное занятие.  Много позже, уже взрослым тринадцатилетним охотником с собственным ружьем, я узнал, что краснобаш – такая чуткая юркая сволочь, что слышит удар бойка по капсюлю и успевает нырнуть, прежде чем до него долетит дробь.  Ужас сколько я зарядов пустил на ветер, пока отец меня не пропесочил и не просветил. 

Вспоминать это было сладко, но на сытое брюхо больше тянуло мыслить о мироздании как таковом и моем в нем месте, хоть и место, и роль моя были мне двовольно противны.  Про это я тут уж достаточно напел.  Жалкая роль, жалкое место в жалком отечестве при довольно жалком человечестве.  Один достойный выход – уйти в анахореты.  Не боясь насмешек, я так и говорил, и находил отклик.  Не один я был такой умный и недовольный.  Некоторые меня даже опередили. 

Время было такое, масса народу от духоты и серости рвалась в анахореты, расползалась по самодельным ашрамам, как тараканы.  Вот Федор Федрыч, индуист, каким-то образом вырвался в Индию, побродил там несколько месяцев, проникся духом, вернулся, осел на Белом море в унаследованной от предков избе рыбаком-пейзанином.  В Москве появлялся изредка, в основном чтоб выразить нам свое немыслимое экзистенциальное превосходство.  Серега С. купил дом в Костромской губернии, в иван-сусанинских местах, капусту садит, как Гораций.  Книжки ему, правда, на перевод из «Прогресса» девочки возили.  Гнусные, прямо скажем, книжки, но где ж хорошие взять.  Хорошие надо самому писать.  Только не пишется ни хрена. 

На отдаленных метеостанциях масса славной публики жила себе и в член не дула, ушли в такой отрыв, что их с Большой земли не видно и еле слышно.  Я, когда на них набредал, смертно завидовал, но как-то нечувствительно оказывался опять на этой самой постылой Большой земле, опять под гнетом семьи, частной собственности и государства.  В общем, работал сезонным анахоретом.  Я и еще несколько миллионов.  Мы ж целую субкультуру создали, все больше вокруг ноты ля-минор, КСП и пр.

С нами частично пересекались те, которые по сторожкам и кочегаркам, но то в массе была диссидентура, преобразователи рода человеческого, критики существующего строя, Бог им в помощь.  Там тоже своя романтика, но с ними никогда не поймешь, кто из них и вправду диссидент, а кто стукачок засланный, и тебя потом таскают по повестке в военкомат и ведут с тобой беседы.  Ну их к чертям, тем более что я вообще проходил по другому разряду – там, где потрескивает в разреженном воздухе абстрактная мысль и плетутся кружева словес.  А оказалось, что этим, которые в серых костюмах – без разницы, диссидент ты или так, мыслитель-обыватель, выродок-интеллигент.  Не пришлось в уголочке отсидеться.  Устигли.  Прощай, кафедра.  Хорошо, одним инфарктом обошлось, и то не больно обширным.

Так и стал я писателем всякой ерунды в нижний ящик стола и вольным поэтом-переводчиком.  Все переводят хлеб в дерьмо, а я дерьмо в хлеб, и даже с маслом-икрой.  Молчи, совесть, молчи.  Совесть не то, чтобы кричала, но по ночам ныла, а иногда и днем этические судороги сотрясали, когда шло косяком совсем уж запредельное поэзофуфло на перевод.  Все больше с подстрочника.  Иногда Турсун-задэ светочем казался, на фоне.

В общем, никак тоска по ашраму не проходила.  И вот тут на тебе – подходящий островок.  Чудо, что за островок.  Элизиум.  Может, он меня и прокормит.  Загнал же я этого дьявола морского в сеть.  Рыба надоест – можно попробовать кабанчика подстрелить или тоже в сетку загнать.  Да мало ли чего.  Скоро птица начнет на яйца садиться.  По камышам пошарить если, там белковых продуктов тонны.  Воду вот дождичек доставляет, а там что-нибудь придумается.  К соседям можно будет сплавать – должны же тут быть какие-нибудь соседи...

-- Соседи! – завопил Капитан.  Так я и знал: как речь о чем-то серьезном, непременно вступает Голос Свыше, и все почему-то на малопечатном морском диалекте. –  Да эти мандавошки заложат тебя со всеми потрохами!  Ты думаешь, тебя Родина-мать так тут и оставит?  Дорогой ты мой, стук стоит на всю страну, сверху донизу и снизу доверху.  Забыл, как ты в собственной своей постели двух стукачек отловил? 

То была истинная правда; случились два таких эпизода, в разное время в разных городах.  Они сами по бабьей слабости сознались, что имеют задание и пишут на меня характеристику.  Оказывается, это у них так называется.  А сколько их невыловленных осталось, это ж страх подумать, и нет на них никакой серной мази...  А Кэп знай меня к стенке жмет:

– Тебя в университете вычислили, дожали, а здесь, в степи, думаешь, все другое?  Везде одно говно, только там пожиже, здесь покруче.  Кто будет прятаться по островам да в камышах?  Только преступник и наркоман.  Расскажи, расскажи им про ашрам.  Подкинут тебе пару грамм зелия – и руки за спину, хавалом к стенке.

Кэп был кругом прав, никуда не денешься.  Нет мира под саксаулами.  Мне и подкидывать ничего не надо было.  Взять хоть мой корабельный журнал, я ж его по-английски писал, мне так привычнее.  А раз нерусскими буквами – это ж связь с заграницей.  Пока переписка, то да се, меня в местном СИЗО до смерти измудохают.  Опять же Восток.  Тут человек вне клана, одинокенький – что свечка на ветру, пух тополиный, мираж, вот он был, вот его нет, и был ли?  А кому какое дело?  Все в руке Аллаха.

Мысли наплывали невеселые, а тут еще Кэп нагнетал обстановку.

-- Мудила ты волосатый, ну погляди в зеркало, поскреби бороденку, ну куда тебе в ашрам?  Баба твоя тебя враз просекла.  Сержику, говорит, надо такой ашрам, чтоб слева была консерватория, а справа Ленинская библиотека.  Так, нет?

Прав Кэп, гад подколодный.  И она права.  Одно время я на Суворовском бульваре жил, дом 12, рядом с Домжуром.  Пять минут до Ленинки, чуть дальше до Герцена,13, где Чайковский на стульчике сидит.  Ни в каком ските мне, скажем, Чарльза Пирса не выдадут, только в Ленинке, а я от Пирса одно время млел.  Сяду где-нибудь на антресолях в третьем читальном зале и прямо из времени выпадаю.  Пописать схожу и опять выпадаю.  А про музыку и говорить нечего, какие тут могут быть слова.  Рихтер мог тебе в один вечер хрустальный ашрам построить, а ты в нем сидишь и слезьми обливаешься потихоньку, чтоб никто не видел. 

-- А здесь кончится тем, что заведешь себе кумуз и будешь на нем казахский фольклор давить.  Вот уж точно слезьми обольешься, -- не унимался Кэп. –  Идем дальше.  Зачем добрые люди уходят в анахореты?  Чтоб созерцать свой пуп.  Ломиться в астрал.  Гнусавить «оммм».  Просветляться до усрачки.  На худой конец, Кастанеду читать, мухоморами травиться.  А теперь, как коммунист коммунисту, веришь ли ты в эту дребедень?

-- Сам знать должен, иначе какой ты на хрен двойник, -- окрысился я. –  От этой неземной хрени у меня только зевота неземная.  Ты б сюда еще мадам Блаватскую приплел, или тех же Рерихов-фуерихов. Вольтерьянец я закоренелый, и все дела, Кэп.  Тебе ведомо мое кредо: пред лицом смерти можно трусливо мечтать про жизнь загробную иль переселенье душ, а можно без дураков, с открытым забралом – человек смертен, как Сократ и даже хуже, а потому обязан вести себя прилично не за загробные цацки, а за так.  Конечно, это можно проблематизировать: как не быть свиньей, не веря в загробную мудень.  Не все тут продумано.  Можно этическую систему построить.  Люблю строить системы.  Из очевидного выводить неочевидное.  Возможно более элегантным способом.

-- Да нет тут никакой проблемы! – взвыл Кэп. – Не будь сам свиньей – et voilà, теорема доказана. Остенсивно!  Чтоб доказать существование множества, достаточно предъявить один экземпляр члена этого множества, так или нет?  Ты чему-нибудь на физмате научился, или только девок портил? 

-- Ну, это еще неизвестно, кто кого портил...

-- Ага, раз они поблядушки, так и тебе вроде как свыше дозволено блядуном быть.  Моралист дроченый.  А я говорю, хочешь в ашрам – отсеки себе яйца.  Кстати, посмотрел бы я, как ты тут без баб обойдешься.  Через пару недель начнешь варанов ловить.  На предмет соития.  Или джейрана заведешь.  С рожками.  Климат-то жаркий.  Весь остров спермой обмажешь, пока свою «Этику» напишешь.  А потом вернешься, пойдешь в издательство – вот, мол, «Этику» написал, на геометрических началах.  А они – ха-ха-ха, а она давно написана, и именно таким манером, на этих самых началах.  Еще Спинозой!  Представляешь свою глупую рожу?

Я представил свою глупую рожу, совсем заскучал и пошел в кусты освежиться, тем более, что дождь практически перестал.  Сижу я, значит, никого не трогаю, пережевываю внутренний диалог, и вдруг вижу такое дивное кино: к лагерю моему крадется шакал.  Совсем по-шакальи крадется – сделает шаг-два, назад шарахнется, опять шаг вперед, и все мордой своей кошачьей водит, то пригнется к земле, то воздух нюхает.   А чего его нюхать, ветер от него, потому он меня не чует и не слышит, опять же ему запах сома, небось, шакалий разум мутит.  Тут я взял левой рукой штаны, а правой сжал удобный увесистый камень и начал заносить руку и выпрямляться, по миллиметру в секунду.  И вот, когда я уже совсем выпрямился, он, видно, засек меня боковым зрением и шарахнулся назад, но я его вычислил и метнул снаряд хорошо ему под перед.  Камень отскочил от земли и трахнул его чуть ли не по морде, он как-то лязгнул и исчез в кустах, а я наконец-то был отмщен.  Хоть и жалко его немного было, но ничего смертельного не случилось, зато пусть и внукам своим закажет в моем катамаране хезать.  Неэтично это, мол, и непрактично, и можно по зубам схлопотать.

Глупой этой схваткой я был как-то неадекватно возбужден, трансцендентальщину из головы как ветром выдуло.  Намек, что пришло время действовать.  Не дождаться мне тут больше никаких милостей от погоды, а посему пора сваливать.  Я аккуратно слил дождевую воду с паруса в чистый котелок, а из него перелил в канистру.  Канистрочка снова была полна, и это радовало сердце, хотя вода в ней – не вода уже, а компот sui generis
: из городского водопровода, из копанки, а теперь еще и с неба.

Я быстренько уложился, поддул поплавки и отвалил, самодовольно поглядывая на болтающуюся на мачте упакованную тушу сома.  Когда отошел от берега на пару сот метров, повернулся и сделал острову ручкой.  Ну до чего милый островок.  Его так и стоило назвать: о-в Милый. Хотя справедливее и памятнее окрестить его о-в Большого Сома.  А впрочем, как ни назови, это ненадолго.  Пройдет пара лет, и будет это просто пара холмиков посреди соленого болота, а все это место – один сплошной Барса-кельмес, по-русски если сказать – «Пойдешь-не-вернешься».  Разве что на бумаге останется да в моей памяти, но бумага если не горит, так тлеет, а с памятью и того хуже.  Буду я когда-нибудь сидеть и прикидывать – было, не было, и что же именно и как оно было, а потом плюну да промычу тоскливо – а не все ли равно, раз от жизни всего и осталось, что печеное яблочко съесть да на горшке со вкусом  посидеть... 

Ветер был слабый и неустойчивый, часто заходил. Повторялась вчерашняя история, в несколько ослабленном варианте, но теперь он еще и скисал время от времени до нуля.  Часа через два островок мой все же истончился до неприметной полоски, а потом и вовсе растаял.  Другой земли что-то не было видно, и я вроде как бы застыл посреди слегка шевелящейся водной пустыни.  Видимых признаков движения и прогресса не было, особенно когда ветер в очередной раз изнемог и мой новенький вымпел повис, как использованный гандон.

На душе было уже совсем хреновато.  Недавнее благодушие сменилось тоскливым беспокойством, плавно переходящим в сосущий страх, откуда было совсем недалеко до мрачного отупения и желания конца, все равно какого.  Час шел за часом, а я все так же трепыхался неизвестно где, неизвестно зачем на невысокой, но противной волне и только иногда проборматывал что-нибудь в духе Бежит волна-волной, волне хребет ломая, Кидаясь на луну в невольничьей тоске… Стихи всплывали от чистой физиологии, от рваного ритма болтанки, а больше ничего отвлеченного в голове не происходило.  Мыслишки шли мелкие, озабоченные и слегка перекореженные подкорковым страхом.  Я знал, что в такую погоду за штилем непременно должен подкрасться шквал. Это неизбежно, как смена караула у мавзолея Ленина.  Как при этом уберечь парус и мачту – that is the question
. 

Кое-что я надумал, но тут главное было – во время среагировать, и я непрерывно крутил башкой по всем азимутам, как летчик-истребитель в воздушном бою.  Однако все равно чуть не пропустил тот самый момент икс. Злобная темная тучка подкралась-таки низом с северо-запада, с кормы, и я еле успел проделать задуманный маневр: отдал фал, спустил топ-рей до сланей и быстренько прихватил парус к сложенным вместе реям тремя мутузками – обрывками веревок и шнура, которыми у меня всегда набиты карманы, ибо это наипервейшая в морском деле вещь.

Боженьки, вот это был удар!  Вдруг потемнело, как при солнечном затмении, потом море вспенилось, всклокотало, в меня полетели брызги, пена, какие-то драные клубки воды, косые ливневые струи, потом они же горизонтальные.  Не хватало только града, но вся эта водяная сволочь молотила меня и море не хуже града с голубиное яйцо.  Я согнулся в три погибели, кое-как прикрывая лицо, и терпел, как терплю во время хирургических операций под местным наркозом, стараясь держаться одной немудрящей мысли – этому когда-то придет конец, не сразу, но придет, надо только дождаться, ибо все когда-то кончается.  И точно, через полчаса по моим часам эта дикость и безобразие прекратились, шквал ушел за море, в пустыню, гонять песок с места на место и трепать нервы кому-то другому. 

И опять ветерок упал до самого легкого – то там рябь наведет на взбаламученные воды, то сям, но мне гоняться за ним на моей лайбе не с руки.  Парус я, правда, развернул и поднял, но больше для просушки. Тошно на него было смотреть: слегка надуется, потянет, потом опять надолго опадет, только на волне дохляком болтается.  Трупные ужимки, право слово.

Была слабенькая надежда на течение.  Оно по теории на Арале катит по часовой стрелке, значит, должно меня нести туда, куда следует, более или менее на юг.  Но то в теории.  Течения в морях заводятся от масс воды, приносимых реками, а тутошние реки давно уж ничего такого не приносят в связи с усиленным строительством коммунизма в одной отдельно взятой пустыне с ее азартно плодящимся населением.  Откуда ж течению взяться, от сырости, что ль…

Утомленный этими изысканиями в гидрографии, я сочленил весло, развернулся кормой к отвесно падающему в багровые тучки солнцу и погреб на восток, туда, где наверняка должна быть земля.  Грести было неловко, приходилось проталкиваться меж волнишками, которые все норовили залить меня с левого борта, но я греб и греб, и довольно остервенело греб.  Словно дите малое, я боялся темноты.  Во тьме, при обложенном небе, я даже не буду знать, куда править.  Компас у меня сухопутный, немецкий офицерский, отцов трофей еще с Большой войны.  На море он крутится вместе с суденышком и ничего путного не показывает, ибо стрелка болтается, как ишачья колбаса.  Опять же во тьме не уследить, откуда налетит очередной шквал, и будет мне Парус, сорвало парус, Каюсь, каюсь, каюсь...  А как не каяться, ведь подохну совсем по-глупому, порвет шквал мой кат пополам, и в этой водичке, верхом на плотике, жизни мне останется двадцать минут.  Научный факт, сам читал: пять градусов – двадцать минут.  И никто не скажет про меня гекзаметром: Так он погиб, злополучный, упившись соленою влагой... Какой на хрен гекзаметр в прозаические наши времена.

Долго ли, коротко ли я так греб, услаждая свой мысленный взор картинками одна другой забавнее, но вот и сумерки на море пали, а с ними подул ветерок.  Похоже, нормальный вечерний бриз, с суши на воду, и потому строго мне в морду.  Чувствуя, как парус начинает толкать меня назад, я увалился и пошел в галфвинд снова на юг.  В душе приготовился идти так вдоль невидимого берега под стук собственных зубов хоть всю ночь, или до того самого шквала, что я себе так ярко живописал.  

Охохонюшки, как медленно тянулось время, даже сравнить не с чем. Разве что с той ночью на скальной стенке, когда мы были в спасаловке, тащили вниз парня с переломанным хребтом.  Тогда у нас еще были в ходу пеньковые веревки, они ж не амортизируют ни хрена, не то, что теперешний тягучий нейлон, капрон и прочее.  Если человек срывался и пролетал достаточно много, пенька дергала за грудную обвязку так резко, что ломалась спина.  Тащили мы его, тащили, но так и не дотащили.  Ночь застала нас на стенке, и мы пристроились кой-как в ползадницы на какой-то полочке.  Забили крючья, привязались поплотнее, и так и сидели нескончаемую ночь, а парень стонал у нас на коленях и только под утро затих.  Да, тогда тоже бесполезно было поглядывать на часы – время в упор, внаглую отказывалось двигаться.  Вот вроде давно уж смотрел на светящийся циферблат, но снова глянешь – а там все то же, без сдвига.  Наверно, и радикулит у меня с того разу.  Давно уж залечил, но это ж такая курва, в любой момент может проснуться.  Вот уж тогда боги на облаках надорвут с меня животики, и Зевес Кронион, и Афинея Паллада, и Артемида девственница, и вся их кровосмесительная кодла...

Чегой-то ты, брат, заговариваться стал.  На хрен ты кому нужен, яко на земли, тако и на небеси.  Любуйся лучше на природу.  Вот уж и луна взошла где-то там за тучками.  Не то, чтобы светлее стало, а как-то вроде не так темно, темнота другого окраса.  Но все равно проку мало. Все та же болтанка незнамо где, незнамо куда, и дождичек опять начинает накрапывать.  И взмолился я богу морей Посейдону: Посейдон, сукадла позорная, кончай выдрючиваться!  Поймаю – я тебе твой трезубец в жопу засуну по рукоять, яйца по одному оторву!  Даешь землю!  Землю даешь!

Глухо. Вселенная спит, положив на лапу С клещами звезд волосатое ухо. Только негусто насчет звезд.  Так, кое-где кое-что мелькнет меж тучками по мелочи.  Бриз опять ослаб.  На попутной волне хода относительно воды нет, и кат руля совершенно не слушается.  Море крутит меня, как хочет.  Опять принялся грести, стараясь, чтоб волна била в левый борт.  Все какая-никакая ориентировка.  И только я не то чтоб согрелся, а лишь перестал столь яростно дрожать, как парус хлопнул и облепил мачту.  Не плаванье, а прерванное совокупление, coitus interruptus, в гробину его...  Только настроишься на одно, а тебе подсовывают иное.  Я снова увалился под ветер и снова пошел кормой к волне.  На этот раз парус наполнился путем, и меня потянуло – трудно сказать, быстро или не очень, но какое-то журчание послышалось.  Значит, ход есть.

Мало-помалу к журчанию и слабому плеску волны добавился непонятный свежий шумок.  Сердчишко екнуло – уж не прибой ли?  Я привелся к ветру так круто, как только мог, и шум стал приближаться.  Это точно вода била о землю, но как-то странно.  Не было ритмичного наката, а нечто взревывало, хлопало и хлюпало то тут, то там.  Вот уж и пена забелела, но и белизна была какая-то нетипичная.  Разорванная.  Это не белизна набегающей на берег вспененной волны, нет.  Я заерзал душой и опять немного увалился, пошел вдоль белых пятен, а не к ним, до рези всматриваясь в ту сторону.  Ах, Посейдон, Посейдон, старая ты греческая профура, что ж за подлянку ты мне тут еще уготовил?  Я ж тебе даже гекзаметром подсюсюкнул...

На мое счастье, луна чуть освободилась из тучьих лапок, слегка посветила, и...  Ша, кодла!  Расколи шараду!  Что мы имеем по левому борту?  А мы имеем по левому борту гребаные БУРУНЫ, вот что мы имеем!  Рифы, банки, отмель, не ведаю что, но знаю – чуть было не купился я, и чуть не встрял в говно по самые уши.  Глотал бы я сейчас солененького вволю, если б раззявил хлебало и попер туда, на обманку! 

Надо бы себя похвалить, да некогда.  Тут и так не жарко, а еще хладом могильным потянуло, совсем задубел, и фиг сообразишь, что делать...  Но кто-то добрый из задних рядов подбросил мне виденье: был у меня похожий эпизод на Каспии. Там тоже каменная гряда в шторм отжимала меня в море, но я все ж просунулся к берегу, ведь так?  Ведь промылился? 

– Ну да, но то ж было днем, не ночью. 

– Ну и что, зато сейчас штормяги нет, а так... болтанка. 

– А тебе много и не нужно, тебя и такая волна приподнимет да шлепнет об риф, и поплывут твои деревяшечки...
Я чувствовал, что этот дуэт опять надолго, а мне надо шкуру спасать, и по-быстрому.  Все арии на берегу.  Я притерся еще ближе к линии бурунов, потом выждал, когда два белых пятна обозначили границы довольно широкого прохода, и с отчаянным матерком твердой рукой направил кат в эту щель.  Волна подняла меня, толкнула, потом опустила довольно-таки глубоко.  Я почувствовал, как поплавок, или оба, ударился обо что-то жесткое, вода залила меня по колени, но сзади наискосок накатывал уже следующий вал, подхватил меня и понес.  Гребень вала ударил в риф слева, к небу полетел гейзер, завис, потом красивым каскадом обрушился вниз, в основном мне на маковку, но меня уже мощно волокло дальше, а буруны остались сзади.  Впереди ничего уж не белело, волнишка пошла совсем мелкая, пустяковая – рифы работали как волнолом.

Только сейчас меня слегка отпустил страшенный напряг.  Я снова начал дрожать, и навалилась усталость, аккумулированная за безразмерные часы идиотской героики.  В голове колотился один-разъединственный вопрос, Когда, о когда? – вроде как в аргентинском танго.  У них, говорят, восемьсот песен на эту тему: Когда, мол, увижу тебя... 

– Слушай, а при чем тут аргентинское танго? 

– Да ни при чем, просто затмение находит, от этих переживаний на раз можно чокнуться. 

– Отставить затмение, не расслабляться, смотри зорче, бойся изо всех сил, а то еще в какое-нибудь дерьмо вступишь смелой ногой...

Ветерок опять начал сдыхать, но все еще урывками тащил меня куда-то во тьму.  Грохот бурунов сзади стихал, зато впереди возник какой-то еле слышный ритмический шумок.  Я не хотел ничему верить, небось, кровь в ушах гудит, но сам уж знал, что это не в ушах вовсе, а накат.  Только и радоваться не было никаких сил, я задеревенел и закоченел до мозга костей, до самого их мозжечка, если у них есть мозжечок, а нет, так и не нужно, мне уж и вправду все по барабану, лишь бы скорее земля.  А там и вправду что-то темнело...

Только я прошептал Land ahoy!, как поплавки ткнулись в твердь, приподнялись на волне, ткнулись опять.  Я соступил деревянными ногами в воду и потянул кат к берегу.  Наката почти не было, смирные волночки только лизали с шорохом песок и лениво откатывались, совсем недалеко.  Тяжело опираясь на весло, я выбрался на сушу и так же тяжело сел.  Твердь жидковато колебалась, но это было даже приятно.  Не в первый раз вспомнились чьи-то строки, убей не знаю, чьи: Ничего удивительного в том, что люди плавают по морю; удивительно, что они доплывают до берега.  Душевные слова.

Так бы и сидел, не вставал, но дрожь била все жестче.  Похоже, я дошел до своего предела.  В таких случаях только и остается, что идти за этот предел и работать на подсосе.  Я встал, огляделся, но пейзаж был практически нулевой, такой пейзаж и трехлеток мог бы нарисовать одной акварельной краской: узкий пляж, низкие дюны, неразличимое небо, тьма, много тьмы размашистыми мазками.  Одна радость: под ногами твердо. 

То спотыкаясь, то замирая в ступоре в диких позах, я стащил на берег свое барахло, распаковался, поставил палатку.  На это ушло полчаса рефлекторных движений, как у обезглавленной лягушки.  Половину этого времени я то ли плакал, то ли хотел заплакать оттого, что закоченевшие пальцы не делали, что им велено.  Мой первый холодный, голодный бивак.  Я еще надеялся, что вот-вот чуток отогреюсь и пойду шарить, искать по берегу плавник, из искры возгорится пламя – а сам уже начал улетать в какие-то луга, покрытые асфоделями.  Не помня как, я оказался голым в сухом пуховом спальнике и тут с облегчением сдался. 

Hier liege ich, und ich kann nicht anders
.

Глава 11. Vendredi treize
 

Шторм под Избербашем. – Забавная концовка. – Чудное виденье. – Меня проносит мимо Уялы. – Похабное поведение незнакомого баркаса. – Как я сел на мель. – О-в Шелудивый

Не помню – то ли я застонал, а потом проснулся, то ли проснулся и сразу застонал.  Болело все так, что и не поймешь, где больше.  Словно надо мной всю ночь артель вертухаев-садистов работала, хоть никаких садистов я не помнил и вообще слабо соображал. Если сон, то почему больно и качает?  А если явь, почему не страшно, а даже тепло, хоть и больно?  Глаза недоуменно открылись, сон и явь расслоились, и я слегка вспотел, задним числом.  Вспотеешь тут, когда такие прыжки через рифы из тьмы во тьму.  Ситуация поскучнее, чем в тот раз у Избербаша, хотя там тоже веселого было мало. 

Блуждающие боли делали всякую мысль о подъеме нестерпимо омерзительной.  Я потягивался, валялся, лелеял ломоту тела в тепле и лениво, с полуусмешкой,  перебирал тот случай близ Избербаша в смачных деталях.  Из-за смешной его концовки эпизод врезался в память намертво и отслоился там в виде были или притчи.  Я тогда плыл на «Меве» с бабой от Махачкалы вдоль западного берега Каспия на юг.  Ну, известное дело – от Махачкалы до Баку Луны плавают на боку – и все было очень мило, много фруктов и осетрины, и погода себя прилично вела, и бабень моя тож.  Но с нею загадки нет, на природе физические узы обретают дубовую крепость, и у нее почти постоянно удовлетворенно блестели глазки.  Только любой рай в конце концов выходит из кадра и кончается какой-нибудь гнусностью; и не заметишь, как соскользнешь. 

Не доходя Избербаша, ветер посвежел, волна разгулялась всласть, и стало ясно, что дальше успокоения не наступит, а вовсе наоброт.  Я хотел было немного зарифить грот, но шкот затянул ликтрос
 грота в топовый блок и там его заело, у меня с ним постоянно были неприятности.  С такой парусностью идти дальше было опасно, оверкиль – вопрос времени, и надо было выбрасываться на берег.  Между мной и берегом, однако, шла подводная гряда не хуже вчерашней, сплошные буруны, и гейзеры то и дело подлетали под небо, когда о камни били особо крупные волны.  Конца этой гряде не было видно, она уходила за горизонт, но что хуже всего, гряда все дальше отжимала меня от берега, а чем дальше в море, тем серьезнее волна.  Не будь жены, я бы, может, попижонил и дальше, но тут я не иначе как покрылся мертвенной бледностью или чем-то вроде того.  Хорошо хоть водяная пыль залепила ей очки, и она мало что видела, да и вообще в болтанку ее любимым занятием были поблевусеньки, а в таком состоянии реальность представляется смутновато.  Волна уже громоздилась в полмачты, я весь вывалился за борт, откренивая, и только молился кому-то, чтоб ножные ремни не полопались, был у меня уже такой случай.  Так и висел над волнами, еле удерживая яхту на относительно ровном киле, но было ясно – развязка недалеко.  При такой болтанке может и на ветер опрокинуть, элементарно.  Один выход – идти на риск.

Если убрать свежайший ветер, все было в точности, как вчера.  Я высмотрел щель между двумя бурунами и порулил туда, и точно так же на меня сбоку обрушился гейзер разбившейся о мрачную скалку волны, и так же чиркнул шверт о невидимый камень под лодкой, когда волна посадила меня особенно глубоко.  А потом накатило сумасшедшее облегчение: за линией гряды поверхность моря была чуть ли не гладь, а там и берег близко. Берег каменистый, но прямо как родной.

Вот дальше приключилось нечто неожиданное и, как я уже сказал, очень памятное, и даже сейчас это вспоминалось не без приятности.  Мною вдруг овладела неодолимая тяга к соитию, меж ног творилось нечто невообразимое, все вспухло и вот-вот грозило брызнуть.  Я даже сказать ничего не успел, а лишь, мыча нечленораздельно, повалил коллегу прямо на прибрежные плоские камни и – сие важно – встретил полное сочувствие и содействие.  Все было совершенно непохоже на обычный точно просчитанный сеанс долговременной игры, а очень скоротечно, судорожно-остро, в полинезийском стиле и в высшей степени удовлетворительно.  Причем обоюдно.

Когда мы немного отдышались, я поинтересовался знать, что это за порнография приключилась и отчего.  Супруга рассказала, что нечто подобное она читала у какого-то немецкого писателя, может, даже у Белля.  Рассказ был про то, как во время войны несколько человек – кажется, их было две пары – завалило в бомбежку в каком-то подвале, но они спаслись, как-то выбрались из завала, и с ними приключился такой же казус.  Они тут же слиплись в экстазе, прямо не сходя с места, совершенно стихийно и неотвратимо, без малейших судорог стыда, а потом разошлись, как ни в чем не бывало.  Наверно, смерть, или смертельная угроза, и любовь связаны несколько плотнее, чем нам, пошлякам, представляется в обыденной жизни.  Вчера вот был удобный случай провести повторный эксперимент, но в одиночку опыт получился, как говорят американцы, вползадницы: смертельная угроза была, а вот в самой приятственной части – бессердечный облом. 

Да, так насчет смешной концовки того случая под Избербашем.  Концовка прямо для порнокомедии.  Пустынный тот берег оказался не совсем пустынным, уж мне бы стоило про то помнить.  По всему Каспию в таких глухих углах браконьеры и рыбинспекция играют в кошки-мышки.  Спустя некоторое время, когда мы уже разложили на камнях свои манатки для просушки, подъехал «ГАЗ-69», он же «козел», и из него вылезли рыбинспектор и милиционер и принялись допытываться, все ли у нас в порядке.  Причем спрашивали в основном даму.  Я в таких делах мало сметлив и расписывал все больше про шторм и гряду и про то, как нам повезло проскочить к берегу, а они опять к ней: «Ну так все у вас в порядке?»  А дама, потупив глазки, отвечала, «Да-да, не беспокойтесь, все хорошо».  Она-то бабским своим умишком сразу доперла, что эти стражи порядка засекли нас в бинокль еще в море, вели до берега, потом с напряженным интересом наблюдали за моими порывистыми телодвижениями, а сейчас готовы были грудью встать на защиту ее девичьей чести, а меня за хобот и в кутузенцию.  Дагестанские лыцари, душу их набок. 

На расстоянии такие фокусы судьбы кажутся уморительными, само время придает им законченную форму, отсеивает лишние детали.  Проживать же сырую жизнь в каждый данный момент много утомительней.  И совсем не смешно.  Сейчас вот прямо со сна меня уже тянуло в разные стороны.  Раз: было как-то совестно лежать и вместо того, чтобы занять активную жизненную позицию, АПЖ, предаваться расслабленным воспоминаниям о той сладкой беспомощной судороге, а что с того толку, сейчас ведь ничего такого нет и не будет, а уж как хотелось бы.  Два: в животе сосало нестерпимо – привык живот обедать-ужинать.  Три: волны плескались как-то очень близко, чуть ли не у самых ног, и это был недопустимый непорядок – уж не сейши ли накатывают?

Со стонами, кряхтеньем и мурканьем я выбрался из спального мешка, просунул голову наружу, и сердце мое подскочило вершка на два.  Первое, что я увидел далеко на юге или юго-западе, были тонкие, штриховые очертания мачт метеостанции.  Там был остров Уялы, там была свежая еда, свежая вода, свежие лица.  Цивилизация, роскошь человеческого общения и пр.  В смысле, будет с кем потрепаться, будет кому расписать свои геройства.  Правда, люди здесь ко всякому привыкли, и не такое, небось, видели, но катамаранишка мой уж точно экзотика не для слабонервных.  Поцокают языками.

Я перевел взгляд на свое геройское судно.  Поплавки были привычно сморщены.  Это было противно, но неопасно, а вот то, что кат лежал слишком близко к полосе прибоя, практически кормой в воде – совсем непростительно.  Уши бы надрать кому-нибудь, да кому тут надерешь, Кэп – он ведь дух бесплотный, хоть и вредный.  В прошлые заезды достаточно я наслушался рассказов про то, как ночью ветер нагоняет море на берег, получается нечто вроде прилива, и результат весьма печальный: вытащенная на берег и оставленная без присмотра посудина весело уплывает, унесенная волной и ветром, а оставшаяся на пустынном берегу команда может жить, а может помирать.  Свобода воли.  Чаще всего такое случается по пьянке, но у меня и этой отговорки нет, одна усталость, а это не отговорка, это слабина.  Уж чалку нарастить и привязать к палатке я мог бы, хоть и устал до кровавых соплей.

Я торжественно пообещал кому-то, мол, больше не буду, но сам про себя знал тщету этих решимостей и предосторожностей.  Природа, она же Судьба, вечно подкинет какую-нибудь новую подлянку, как ни берегись.  По этому поводу в памяти всплыл батин зарок: никогда не суй голову туда, где задница не пройдет.  Только разве наперед угадаешь, где она пройдет, а где застрянет.  В этом походе я уж точно просунул свою голову черт-те знает куда, что твой жираф.  Где тут про задницу беспокоиться.  Одна польза от этих зароков: совесть успокаивается, а насчет более материальных последствий ситуация пожиже.

Пока вся эта белиберда полоскалась у меня в голове, я занимался утренней рутиной: собрал палочек-дровишек, разжег костер, отмерял воды в котелки, а пока водичка закипала, упаковался.  Проделал и все нужные операции с сомятиной: развернул полиэтилен, стараясь не пролить драгоценный соленый сок и аккуратно втирая его в тушку.  Потом растянул безглавого сома меж ногами мачты на просушку.  Я чуть слюни не ронял, когда представил себе, что это будет за вкуснятина через пару дней.  Впрочем, я и без того глотал слюни, словно лимон сжевал: последний раз ел чуть ли не сутки тому назад.  Так что стандартный мой гречневый завтрак проскочил почти незамеченный.  Ничего-ничего, подумал я, поглядывая на далекие мачты и облизывая ложку до блеска, если Витек не трепался насчет метеостанции, ребята меня сегодня накормят цивильной едой от пуза.  Как-никак восточное гостеприимство.  Мельком я еще подумал– чур меня, не стоит так определенно про будущее загадывать.  Да видать, уж поздно было.

Если б не эта приманка – метеостанция, я бы точно остался там на денек, отдохнуть от остервенелости предыдущего дня.  Уж больно местечко славное, особенно зеленовато-прозрачная вода в лагуне и эти гейзеры на рифах.  Конечно, никакие они не гейзеры, это я так, метафорически и неправильно говорю, хотя весьма похоже.  Просто волна накатывает в щель между рифами, щель сужается, давление растет, вот и подбрасывает воду из щели столбом ввысь, всю в пене и брызгах, очень красиво, особенно когда столб опадает.  Конечно, если тебе не на башку падает; а если на башку, красивого мало.  Я в тысячный раз пожалел, что обделил меня Господь талантом художника.  Всю жизнь только и делал бы, что такие красоты рисовал.  Такого в свой срок насмотрелся, что еще одну жизнь надо, чтоб все нарисовать.  Да что талант; у меня и завалящего фотоаппарата не было, не то что таланта.  Прелести сольного похода.  Была бы со мной баба, она бы тут все общелкала. 

– Ну нету, нету, нету, ни таланта, ни аппарата, ни бабы.  И захлопнись, скулежник драный.  Поплыли лучше.

Рифы – это, конечно, красиво, только на этот раз пробираться сквозь них мне пришлось вручную.  Ветер снова зашел, на этот раз с запада, и дул теперь точнехонько мне в физиономию.  Скрипя всеми сухожилиями, как на дыбе, я выгребал против свежака и волнения не меньше часа, прежде чем выбрался за эти красивые гейзеры, чтоб им пусто было.  Как ни берегся, меня несколько раз все ж приподняло и шлепнуло поплавками о неглубоко лежащую банку.  Аж сердце зашлось от такого обращения с моим дорогим «Фрегадиком», хотя впору было о себе подумать.  Как и давеча, на меня обрушился водяной столб, добрый ушат попал за шиворот, и дальше я путешествовал мокрый, как хлющ.  И не говорите мне, что такого слова нет.  У меня мумуля – что твоя Арина Родионовна; я у нее еще и не таких слов нахватался.

К тому времени, как удалось-таки выбраться в более или менее открытое море, я чувствовал себя едва ли не хуже, чем вчера к вечеру, и ничего хорошего от этого дня уже не ждал.  Ну, бывают такие дни, и ничего с этим не попишешь.  Как начнется через пень-колоду, так только и смотри, чтоб хуже не было, а оно все равно все хуже и хуже.  Сплошная пятница, тринадцатое.  Vendredi treize, можно сказать. Кстати, два француза-придурка, царствие им небесное, когда-то так и назвали свою яхту, думали судьбу обдурить.  А она их возьми и накажи: яхту на атлантическом берегу где-то выбросило, а французов так океан и не вернул родным и знакомым.  Я этот случай частенько вспоминал, когда возникал соблазн надурить судьбу-индейку.
Сегодня мне чуть ли не такая же везуха, как тем французам.  Уялы вот он, рукой подать, с попутным ветром час-другой ходу.  Но ветер был не ветер, а мука, и как я ни прикидывал, меня проносило мимо острова в полный рост.  Остров был узкий кусок суши, один конец смотрел на северо-запад, другой на юго-восток, порт Уялы лежал на западном берегу, и чтоб до него добраться, надо было обойти северо-западную оконечность, но о том не стоило и мечтать: и ветер в лоб, и волна толкает назад так, что пыхти, не пыхти – не выгребешь.  А у мыса небось и вообще столпотворение.  Хоть SOS подавай, только нечем и некому.

Один был выход – попробовать подойти под парусом к восточному берегу, бросить там кат, как об этом ни противно думать, и пешком сходить на метеостанцию.  То-то ребята удивятся: не с НЛО ли я, не зелененький ли человечек.  Позеленеешь тут с вами.

Парус развернулся с привычным уже хлопком, но потянул он меня совсем не к острову, а ровно параллельно ему, как я ни елозил рулем.  Стоило чуть привестись к ветру, как «Фрегадина» застывал на месте, а потом волна начинала пинать его все дальше и дальше от берега.  Попробовал было спустить парус и погрести, но как ни выкладывался, буквально до кровавых мозолей, а всего достижений – болтаться на одном месте: супротив волны я ничего не мог, да и такелаж мой сопливый парусил.  Пока я так кувыркался, меня вообще черт его знает куда отнесло.  И пошел я под парусом по широкому проливу, куда ветер гнал. Вдали слева проходили какие-то низенькие, плоские острова, а справа недосягаемый, желанный Уялы. Так и хотелось ему еще одну букву приписать…
Качка была премерзкая, боковая, трепала меня, как хотела.  Морда постоянно мокрая от брызг.  Гейзерная влага по спине стекла уже до седалища.  Все мышцы задубели.  Настроение – надо бы гнуснее, да никак.  Даже в голову ничего не приходило, чем можно было бы утешиться, хоть я и делал слабые попытки.  Ну разве что живой, вот и все утешение.  Вот и все мое positive thinking, позитивное мышление.

После нескольких часов этой мясорубки поманило видение счастья – в порядке издевательства, наверно.  Впереди завиделся баркас или крупный катер, болтающийся на выходе из пролива, южнее юго-восточной оконечности Уялы.  Я горячо и бестолково возблагодарил Николу Угодника и взял курс прямо на баркас.  Баркасу отбуксировать меня к берегу -- пара пустяков.  Да и люди здесь, если  не сволочи, то весьма гостеприимные и любопытные.  В их тусклых жизнях мало что происходит, а потому любой хабар, новости то есть, на вес золота.  Стоит встретить кого-нибудь в пути, как они сразу: Хабар бар?  Новости есть?  А тут я сам новость, такое можно хоть месяц обсуждать и всем рассказывать: видели, как сумасшедший урус на двух толстых кишках по морю плавает – волла!  Мачта у него, как две ноги, а между ног сом вялится.  Ну и так далее.  Это еще и внукам можно излагать.

Я уже слышал эти речи, видел горящие любопытством глаза и почти мог прочитать название баркаса на носу, когда эти мокрицы врубили мотор, неспешно тронулись к мысу, обогнули его и исчезли с моих потрясенных глаз.  Я до сих пор ума не приложу, что могло заставить их поступить в такой немореманской, антивосточной и вообще хамской манере.  Может, они там браконьерили?  Так, Боже ты мой, кто ж не браконьерит, и кому до этого какое собачье дело?  Может, у них и без меня хабару хватает?  Абсурд.  Хабара в этих местах никогда не бывает слишком много.  Сколько ни расскажи, тебе все равно заглядывают в рот, хоть там уж ничего нового.  Еще то взять в разумение, что на такой посудине мог плыть только русский.  А раз русский, значит, водка.  Неважно, что у меня водки не было.  Водка должна была быть.  И вот чтоб простой советский мореман, будь он христианин, мусульманин или хоть буддист, взял и показал корму плавсредству, на котором может быть водка – это уже ни в какие ворота.  Положительно мир полон тайн, и тайны эти самого гнусного свойства.  А потом еще удивляются, что такой воспитанный, интеллигентный мальчик кроет чуть ли не большим петровским загибом и до загробных рыданий договаривается, прости, Господи, душу его грешную.  Так ведь не будь великого и могучего, я б тогда от озверения не знаю, что сделал – тельник порвал, весло бы сломал, или еще что.  Весло же ломать никак нельзя было.

Скоро меня вынесло из пролива, где Уялы худо-бедно прикрывал кат от волны, и болтанка пошла всерьез.  Море вошло в свирепый раж и кидало меня вверх-вниз, с боку на бок и еще каким-то винтовым способом.  Мачта ерзала и устрашающе скрипела, парус прихлопывал с джазовым азартом, а тут еще сом болтался меж распорок, словно безголовая летучая мышь невиданных размеров.  Душа теперь и из-за него болела – вдруг сорвется, и что тогда?  Да хоть кидайся за ним в морскую пучину, все равно не поймаешь.
Дальше так искушать судьбу было глупо, и я решил искать землю.  Меня аж всего тиком передернуло, как вспомнил вчерашние блуждания впотьмах.  Казалось, землю найти – раз плюнуть: ветер же дул к берегу.  А вышло все совсем не так, а очень даже иначе.  Ветер действительно дул в том направлении, где должен был быть берег – только берега там не оказалось.  Вместо берега я попал на бесконечное мелководье. Такой уж это был день.  Не мой день.
Я завидел широченную белую полосу прибоя издалека и очень затосковал.  Волны в таких местах набегают на отмель, донная часть волны замедляется или останавливается, а гребень продолжает двигаться, закон всемирного тяготения этого не выдерживает, гребень рушится и топит любую лодку, у которой капитан – идиот, раз он завел свое судно в такое гиблое место.  У меня на «Меве» такое уже бывало, и с тех пор я затаил страх и ненависть к отмелым берегам в свежую погоду.  Я снова повернул лагом
 к волне и пошел в галфвинд на юг – уж лучше терпеть болтанку и холод хоть всю ночь, чем попасть в такую передрягу. 

И все ж кухонные моралисты правы: от судьбы не уйдешь.  Кат мой все же не килевая яхта и даже не швертбот, воду держит худо и потихоньку дрейфует.  Волна и ветер незаметно, но неизбежно подталкивали его боком-боком все ближе к белопенной черте прибоя.  В конце концов меня-таки туда и затолкало. 

А дальше произошло то, что и должно было произойти: пожар в дурдоме во время наводнения.  Я торопливо развернулся снова кормой к волне и ветру, чтоб меня не перевернуло первой же гребешковой волной к чертовой матери, но выиграл от этого мало.  Меня кинуло вперед, шарахнуло поплавками об дно и тут же залило с головкой.  Парус по-прежнему весело тянул практически остановившийся кат вперед и чуть было не выдрал мачту с корнем.  Пришлось бросить все, метнуться к парусу, кое-как спустить его и тут же оставить, не свернув, потому как волна норовила развернуть меня лагом к волне.  То был бы полный крыздец.  Дальше я вечность или две молотил веслом, чтобы кое-как держать кат кормой к волне, и все повторялось с омерзительной регулярностью несчетно раз: толчок волны, накрывающей меня чуть не с головой сзади, потом еще толчок спереди, когда кат ударяло поплавками о дно, несколько бешеных гребков, чтоб протолкнуть кат на пару метров вперед вслед уходящей волне, и все сначала.  Все это время сердце мое болталось где-то в броднях – ведь поплавки должны были вот-вот лопнуть.  Не могли они выдержать такой трепки. 

Но они выдержали, не иначе стараниями Николы-угодника.  Я выгреб туда, где волна постепенно сошла на нет; то было уже настоящее мелководье, а не граница мелководья и глубокой воды.  Подошел момент, когда поплавки ткнулись в дно в последний раз – и дальше ни с места.  Веслом я уже ковырял не только воду, но и песок, до того было мелко.  Я бросил бесполезную греблю и оглянулся.  Вид был, как у Ноя на сорок первый день потопа: ничего, кроме воды вокруг.  Но тому было полегче: у него было, где спать-есть, а я промок до нитки, промерз до костей, и негде было мне преклонить свою голову, кроме мокрых сланей, где ее не особо преклонишь, как ни старайся.  После перенесенного, правда, и это казалось безопасной гаванью, но все равно хотелось куда-то выбраться, пока эмаль с зубов не слетела от тряски.

Я ступил за борт, и даже в резиновых ботфортах ощущение было, словно погрузился по колено в колотый лед.  Освободившись от моего веса, кат приободрился и стал потихоньку дрейфовать по ветру.  Я поднял парус и только слегка помогал ему, толкая сзади в нужном направлении – строго по ветру на запад.  Так я выиграл еще сотню-другую метров, потом снова застрял.  Тут я огляделся в некотором отчаянии: все та же ровная водная пустыня вокруг, ограниченная только сзади, довольно далеко уж, белой линией прибоя.  Хоть голубку запускай на поиски Арарата.  Но не было у меня голубки, а была бы, я б ее давно схарчил.  И Арарат мне на хрен не нужен.  Мне бы поближе чего-нибудь, сухенького и тверденького. 

Я повздыхал, с натугой поддул сморщенные поплавки до их исходного арбузного состояния, связал канистру и мешок со своими манатками веревкой и перекинул их через плечо, как переметные сумы – канистра спереди, мешок сзади.  Как там протопоп Аввакум говорил?  Инда еще побредем, Марковна... Я и побрел.  До земли не добрел, но хоть согрелся.  Тащить груз, шмурыгая ногами по колено в воде, было до того неловко, что я весь взмок, однако ноги оставались столь же ледяными.  Еще одна загадка природы.  Я так и сказал себе: You got cold feet, old man
.  Потом я попробовал насвистывать «Итальянское каприччио» Петра Ильича, но то была уже положительная дурость, никакого каприччио не получилось, а больше похоже на предсмертные хрипы.  Тут бы больше реквием подошел. 

– А вот за такие мысли линьком по яйцам бьют.

Еще через какое-то время кат сел на мель окончательно.  Он и так уж шел по воде, аки посуху, и дальше пропихивать его никак нельзя было.  Поплавки протрутся или прорежутся о камень, а они и так незнамо чьими молитвами держались.  Я кинул груз на слани и, тяжело опираясь о камышовый борт и оглушительно дыша, вгляделся в туманну даль.  Там уже виднелось что-то вроде суши, едва поднимающейся над бесконечной рябью мочи вокруг, но до тверди этой еще переть и переть.  Волочить туда кат было невозможно, оставить его здесь еще невозможнее.  Ночью могло нагнать еще больше воды на это мелководье, кат снимется с мели и поплывет, пританцовывая на волне, а я к нему уже успел привыкнуть и относился к этому порождению своего ума и рук с симпатией, смешанной с отвращением.  Все ж таки он был единственный мой компаньон, если не считать моих дорогих призраков.  Без него я и сам скоренько стану призраком на том острове, что еле виднеется.  И кого я тут пугать буду?  Сюда ж вряд ли кто и заплывает, на этот плоский, вшивый, шелудивый островишко.  Как на него выбраться, вот вопрос.

Я еще повздыхал, потом достал котелок, наполнил его водой из канистры, защелкнул сверху крышку, чтоб пролить поменьше, взял лопасть весла и принялся копать яму рядом с катом.  Грунт оказался хоть и песчано-илистый, но на удивление спресованный, так что прокопался я довольно долго, аж руки занемели до бесчувствия.  Потом угнездил в яме канистру, засыпал ее песком и притрамбовал, как мог, а к ручкам канистры намертво привязал чалку.  Я знал, что риск потерять и кат, и канистру был велик, но ничего умнее придумать не мог, а другой якорь сочинить не из чего.  Для верности я вытащил затычки поплавков, выпустил из них воздух, и кат так и осел на грунт: деревянный каркас до того набрался водой, что потерял изрядную долю плавучести.  Во всяком случае, мне так хотелось думать.  А что еще было делать?

Я взвалил на плечо свой мешок системы omnea mea, взял в руку котелок и пошлепал к берегу.  Когда выбрался на сухое, так и захотелось рухнуть ничком, но даже такой невинной радости нельзя было себе позволить.   Аккуратно поставил котелок на песок, опустил мешок, и только потом стал на колени и медленно повалился набок.  Некоторое время я лежал так, под неловким углом созерцая полосатое небо, совсем не похожее на то, что я помнил по летним плаваниям, и от этого становилось еще грустнее.  Du lieber Gott
, и вправду одно остается – утешаться тем, что вот живой еще.

Островок оказался крохотным.  Может, в действительности он был больше, но теперь его залила нагнанная ветром масса воды, и осталась одна плешь.  Пришлось исходить его вдоль и поперек, прежде чем набралась пригоршня топлива на жидкий костерок.  Но ничего, и кашку сварил, и просушился более или менее адекватно.  Так что физически все образовалось, а вот на душе было скорбно и уныло.  Я все вглядывался в ту сторону, где оставил кат.  Его нелепая мачта долго виднелась на фоне багрового заката, но потом и ее слизала тьма.

Лежа наконец в теплом, нежном спальнике на услаждающем побитые члены матрасе, я угрюмо перебирал свои обиды и поражения того дня.  Мимо Уялы пронесло, баркас от меня удрал, Арал мордовал меня от души, разве что раком не сношал, и тут еще на тебе – развязка: пришлось кат покинуть и запасом воды рискнуть.  А что из этого может выйти, про то и думать не хотелось. 

Я неловко, судорожно повернулся, рукоятка ножа впилась мне в бок – и я слабо, но злобно хохотнул.  Рассупонил ремень и выбросил его вместе с ножом из спальника.  Вот уж этой ночью он мне точно не пригодится ни для какой самообороны.  Наконец-то я оторвался от них от всех, забрался в такое место, где ни живой души, даже завалящего шакала нет, и никому до меня не добраться.  К этому берегу и лодка-плоскодонка не подойдет.  Разве что танк-амфибия выползет из моря или вертолет налетит.

Кому я на хрен в этом мире нужен, искать меня с вертолетом.  Вообще-то грешить не надо, самым ближним родным своим я нужен, вот только у них вертолета нет.  Так что никто тут до меня не доберется, и ничего тут нет, кроме того, что я сам притащил сюда с собой, со всей своей требухой.  Люди без устали цитируют, и я сам непрочь: царство Божие внутри нас.  Только у меня такая еще поправочка-примечаньице: внутри нас не только это самое царство.  Там черт его знает чего только не навалено, и ад твой там, и прочий хлам, как на старом чердаке, и ты таскаешь все это барахло с места на место, как заведенный.

А что толку.  Мечись, не мечись, хлам-то никуда не девается.  Все твое при тебе.  
Глава 12. Бермамыт. Воспоминание

Сорта стресса. — Метеостанция как ашрам. — Дорога на Бермамыт. —  Я вроде ламы, Эмка как Ким. — О вреде излишней резвости.  – Препирательства с диссидентом. –  Психодром и брокенский призрак. – Жизнь и смерть почитателя протопопа Аввакума. – Разные взгляды на смысл жизни. – Наяда в Хасауте

Еле-еле серело, когда я выбрался из палатки на холод по чисто личным  обстоятельствам.  Было тихо, еще и утренний бриз не начинал дуть, и плеска моря совершенно не было слышно.  Я не обратил на это обстоятельство никакого внимания, а зря.  Хотя -- что я мог бы поделать?  Но об этом после.

Я полюбовался на утренний лет несчетных стай, погоревал насчет отсутсвия ружьишка, потом, взрыкивая от холода, вернулся в теплый спальник, угрелся в предвкушеньи, что моментально засну.  Черта лысого, однако.  Богооставленность – это еще куда ни шло, это завсегда при нас, но быть оставлену собственным «Фрегадом», или самому оставить кат – совсем худо.  Принимая во внимание.

Я глянул на часы.  Пять.  До побудки еще пара часов, а у меня сна ни в одном глазу.  Я вспомнил где-то читанное, в «Науке и жизни», наверно: если не выспался, но спать не можешь – это худший вид стресса.  Стресс бывает хороший и не очень; так вот у меня самый дурной, какой только можно придумать.  А как не стрессовать, когда я тут, а «Фрегадик» мой неведомо где и неведомо, что с ним.  Тьма такая, что смотри, не смотри, нуль чего высмотришь.

А как все могло быть хорошо, если б не этот паскудный западный ветер.  Пригреб бы я вчера в Уялы, и спал бы сейчас, похмельный, под ватным одеялом в настоящей кровати.  Возможно, даже с клопами. 

Ребята там, небось, нашего толка.  Наговорился бы всласть.  На метеостанциях публика подбирается вполне определенного сорта – кому  советский зоосад остохренел уже до пупырышек и кто мечтает об анахоретстве.  Вроде меня.  Только они не просто мечтают, а практически уходят в метеоашрам.  Месяцами свежих человеческих лиц не видят, а зимой, так и вообще никаких лиц, если станция где-нибудь высоко в горах или далеко в тундре либо в тайге.  Вот где свобода.  От всего.   Пару раз в день температуру и все такое по радио передал – и свободен.

Я вспомнил, как года за два до того затащил я Эмку в одно такое место.  До чего приятные воспоминания, солнечные и милые.  Вся дрянь уже выветрилась. Да и была ли она.

Я тогда по скалам уже не лазил – куда мне, с синтетическим моим плечиком.  Но в горы тянуло магнитно.  Вот я ей и говорю: Пойдем, я тебя поведу по местам моей боевой славы.  Только смотреть на пики будем снизу, из долины.  Никакого альпинизма, один горный туризм.  Она и клюнула, о чем слезно потом жалела.

Маршрут я придумал простейший.  Поехали в Кисловодск, а там есть улица Бермамытская, и ведет она на плато Бечасын и гору Бермамыт.  Это прямо напротив Эльбруса, так они рядышком и стоят: Большой Бермамыт, потом пропасть метров восемьсот или километр глубины, потом Малый Бермамыт, который почему-то выше Большого, а потом уже Эльбрус, западная его выпуклость. 

Дорога туда – прелесть.  Сначала по скалам над долиной Березовки, далеко внизу речка шумит, а ты идешь себе по круче и воображаешь, как тут где-то Печорин с Грушницким стрелялись.  Опять же женщина бледнеет и жалобно стонет, когда я совсем на краешек становлюсь, а я знай хвастаюсь: эт что, а вот у меня фото есть, где я над пропастью стойку на руках делаю. 

Бермамыт вообще знаменитое место.  Туда и Лермонтов, и Ярошенко, и Чехов, и кто только не ездил, Эльбрус рисовать.  Но они все больше верхом и по долине, где теперь автобусы ходят, а мы вот пешком и по горе.  Над балкой такие вроде бы полочки, на них ужасно жирная трава, копешки стоят, пахнет умопомрачительно, живи не хочу.  Редко-редко старички-карачаи сено косят, мы у всех дорогу расспрашивали.  Пользы нам никакой, без них все знаем, а им приятно, вроде помогли людям.  Правда, я там чуть на гадюку не наступил, но повезло – уползла безвредно.  Во всей природе благодушие разлито.

От аула Элькуш, что значит Гнездо Орлов, дороги дальше вообще нет никакой, хотя один карачай в сапогах и на лошади нам сказал, что где-то правее «дорога есть специальный, трактур ходит, машин ходит».  Мы туда пошли, а там масса дорог, одна другой специальней, но потом нас молоковоз догнал, километра три до коша довез, хотя пешком было бы поспокойнее.  Молоковоз все время на дыбы становился, перемежая это дело бортовой качкой.  Меня никогда в жизни не мотало с такой амплитудой.  Ну, может, иногда на Каспии, но и то не так резко.

Кош – это вроде табора на летнем пастбище.  Там нас айраном напоили от пуза и еще брынзы только что сделанной дали с собой, а также вели речи о благосостоянии края, и баба моя, конечно, громче всех.  Как везде наотшибе, в людях сказывалась тоска по другому, незнакомому миру.  Старуха-карачаевка была такая милая, все мне руку жала и чуть ли не целовала, еле выдрал, жуткий неудобняк.  Притом я ж еще в своем горском виде – кеды, гольфы, драные шорты, офицерская рубашка хаки нараспашку, чтоб грудь обдувало.  У них так не принято, все тело должно быть прикрыто, но я  сходил вроде как за инопланетянина, мне можно.

Показали нам дорогу на сырзавод, и мы пошли довольно резво, потому как вечерело и дождь находил, а туман такими эффектными клочьями мимо свистел, аж слегка жуть пробирала.  Дошли до сырзавода, а там никакого завода и нет, просто еще один кош или штаб отгонного животноводства.  Сырзавод – несколько мазанок – был когда-то, да весь развалился, однако название осталось.  На этом коше жили одни молодые мужики-карачаи, и заведовал штабом очень милый и приятный карачай с усами.  Любопытно было снова смотреть на давно знакомое – как они на женщину реагируют, строго по Корану: дважды на нее не посмотрят, и даже первый раз не прямо, а как-то сбоку, и упаси Аллах ей там руку совать или иначе как-то энергично здороваться.  Все очень минимально.  Я в который раз пожалел, что когда они спускаются с гор, от этих изящных манер остается один бандитизм.

Тут опять началось гостеприимство, особенно когда я упомянул, что у меня лучший друг в горах – Шакман Акбаев из аула Терезе, карачаевец, мы с ним в одной связке когда-то ходили.  Они ж все друг друга знают и все друг другу родственники.  Нам дали бидон молока, комнату и кровать с огромной пыльной подушкой, и очень вовремя, ибо тут сразу врезал дождь.  Дождь там каждодневно и силы неимоверной, ниспадал сплошной массой без просвета.  Я все дивился, как он не смоет эти развалюхи с лица горы. 

А тут еще дамочка моя перетрусила до слез.  Она вообще грома-молнии боится, а в горах же все по-другому, тут гром взрывается словно бы в полуметре над твоей маковкой.  На нее жалко было смотреть, однако я ее утешил очень эффективно.  Страх ведь славно возбуждает, я уже про это вроде говорил.  В общем, все было хорошо, только поспать удалось мало: в соседней комнате долго крутили Высоцкого, хрип стоял на всю гору, а также пили коньяк, танцевали и сквернословили.  Хорошо хоть к нам не лезли.  А может, и лезли, только я не помню.

С утра пораньше потопали дальше, и очень может быть, что то был лучший день в то лето, тот год, или даже те много лет.  Когда мы выходили из Кисловодска, у меня поскрипывало сердце, побаливала поломанная когда-то на горе спина – компрессионный перелом четвертого позвонка – и покалывала печень.  А тут все это исчезло, шаг запружинил, я что-то по привычке замурлыкал и вот-вот готов был читать стихи или даже сочинять.  Горы всегда на меня вот так наркотически действуют.  Небось, на любого старого горопроходимца тоже.  Я каждый раз по этому поводу вспоминаю киплингового «Кима», как там древний полудохлый лама-тибетец взорлил, лишь только они добрались до гор; а равнинный пацан Ким, наоборот, скис.  Моя тоже скисла, вроде Кима, еле тащилась и все ныла, что ей не хватает еще одной пары легких.  Ну да, таскать на грудной клетке справа и слева по паре кило этих мясов, если не больше – так любой заноет.  Она этим делом была очень обильно наделена; еврейка все же, хоть и наполовину.  Так что я не очень и злился даже, а только орал, когда она ползла в гору совсем уже на четвереньках: «Встань на задние ноги, бабуля! Человек – это звучит гордо!»  Отобрал у нее рюкзачок, но толку с того.  А ведь воздух там – нектар, сущий нектар.  Точно сказано – алмазный воздух.  На этом воздухе тебя несет вверх, как цеппелин, только успевай, держись за землю ступнями.  Да еще виды кругом: то слева, то справа открываются ущелья, голые, лесистые, всякие; облака внизу, дальние серебристые потоки струятся, орлы под ногами путаются – воостоорг!

Из-за спутницы отдыхать приходилось часто, и один привал я не раз потом вспоминал.  Многое могло потом по-другому повернуться, если б...  В общем, в одном месте налетел короткий ливень, но на наше счастье в скале обозначилась пещерка, небольшая такая, низкая, но уютная.  Мы туда пробрались по полочке и переждали дождик, побаловались немного, видом полюбовались.  И вот, когда надо было уходить, Эмка выпрямилась во весь свой малый росточек и трахнулась о карниз головкой с маху, шатнулась, ручками взмахнула – а падать там было куда, костей бы не собрать.  Только я среагировал наподобие кобры, у меня такое бывает.  Метнулся, как вратарь за мячом, сцапал ее за куртку, кинул под стенку и отматерил от души.  Она же на меня еще и обиделась.  Ну, это чисто в ее стиле.  Частенько я этот случай позже вспоминал и все думал – а может, не стоило мне так резво кидаться?  С другой стороны, к чему мне еще эти муки совести, и без того всякого барахла по углам натыкано... 

Самое же забавное, у спасенной этот эпизод начисто из памяти улетучился.  Про все остальное она потом взахлеб распространялась, сколько раз мне пришлось все прослушать в ее исполнении, в подробностях и с чудовищными искажениями, а про это – молчок, как его не было.  Нет, правду говорят, человек – неблагодарное животное.  Не знаю, как весь человек, а вот у данного экземпляра определенно какая-то проплешина в этом месте. 

Ладно, потопали мы дальше.  На Бермамыте, гласит путеводитель, стоит «одинокий домик метеостанции».  Я все выглядывал в бинокль, когда же появятся метеовышки и приборы, но первым показался предмет, который я не смог опознать и наощупь.  Точнее, глазам своим не поверил: нечто водруженное на две одна на другую поставленные и засыпанные камнями железные бочки.  Я решил, что это абстрактная скульптура, а потом оказалось, что это чугунная дека от рояля.  На ней, как и положено, изображены череп и кости, а также жирная надпись ЧУМА.  Ну, думаю, свои люди. 

Так и вышло. Встретили нас хозяева станции, Юлиан (оказался земляк, родом из Иноземцева, молодой парень) и Валерий (в недавнем прошлом зек, постарше Юлиана), а также множество собак и котов.  Все как на подбор – характерные личности, что люди, что остальные.  Кстати, ни Юлиан, ни Валерий, по-моему, не их настоящие имена, потому как они непрерывно хохмили и играли сами себе театр, и настоящие имена им ни к чему.  Была там еще одна пара, Виталий и Татьяна, из Ленинграда, друзья хозяев.  Они пришли туда за полчаса до нас, но другой дорогой, обычной, из долины.

Я ж говорю, это была подсвеченная каким-то особым лучезарным колером прогулка: все время везло.  Только мы под крышу, и обрушился дождь с градом, похлеще вчерашнего.  Сварганили обед, завязался общий разговор.  Как выяснилось, Виталий был кочегар и театральный критик или учился на оного, а также ярый, упертый диссидент из той неприятной разновидности, для которой все, что не есть диссидентура, есть говно или ничто.  Он знал абсолютно все, а чего не знал, того просто не было.  Татьяна, лет на пятнадцать-двадцать постарше своего спутника, скромно метрдотель, но из тех же всезнаек, а чего она не знала, для просвещенного ума опять-таки не представляло интереса.  Всех артистов всех театров Москвы и Ленинграда они звали по именам, Товстоногов у них был Гога, а кто остальные, я упомнить не мог, да и не особо старался.  Моя Кастрюля с разгону окунулась в беседу, и это было оглушительно. 

С искусства неизбежно свернули на политику.  Я ж говорю, ребята на станции были непроходимые хохмачи, и на самом видном месте в их огромной и довольно мрачной, грязноватой «нижней» комнате с какими-то полатями, шкурами, собаками, кошками и дымящей печью висел портрет Брежнева.  Я как глянул на этот портрет, так меня шок прошиб; еще глянул – еще шок.  Генсек выглядел настоящим монстром, но отчего происходил такой эффект, сказать было невозможно.  По крайней мере, я бы не взялся.  Придраться вроде не к чему, все детали, как на официальных портретах, а общий эффект – урод и вампир.  К тому ж он смотрел на тебя, в какой бы точке комнаты ты ни находился; есть такой живописный трюк.  Это было настоящее произведение искусства, шедевр double entendre
.  Хотя, конечно, в самом оригинале были определенные к тому задатки, отдадим ему должное.

Так вот, совершенно неизбежно мы встряли в тему – скоро ли повалится «этот нужник» типа реальный социализм.  Виталий, разумеется, хоть сейчас на баррикады, и мы с ним немного сцепились.  Вообще-то я диссидентам обычно сочувственно поддакивал, хоть и без энтузиазма, но этот Виталик был бешеный и уж больно дремучий, так и хотелось его просветить слегка.  Про Запад у него, как у многих его коллег, были самые дикие представления, ну прямо Эдем, стоит границу пересечь.  Я ему попробовал аккуратно втолковать, что не так все тут плохо и не так все там хорошо, а главное, и там, и тут – засилье серости, посредственности и дурного вкуса, и еще неизвестно, где больше.  Может, и стоит менять шило на швайку, но не через баррикады же, упаси Господь.  Не так резко. 

Однако речи мои ему были, что об стенку горох, а мысль его делала какие-то цирковые скачки.  Я изъяснялся в том духе, что любая организация, хоть соц, хоть кап, хоть на Марсе – партия, церковь, государство, мафия, департамент, корпорация, гестапо – работает на себя и только на себя, и не потому, что они такие исчадия ада (хотя и такое бывает, не без того), а просто это для них вопрос выживания.  Для себя и главным образом для себя; остальное – побочный продукт.  С другой стороны, без организации невозможно, без нее энтропия и анархия.  И вот именно в этом трагедия человечества.  А самое забойное в том, что выхода – нет.  Если б был, это была бы не трагедия, а совсем другой жанр.  Утопия.  Эти свои соображения я очень уважал, ибо сам до них додумался, хотя где-нибудь у Платона, или критиков Платона, или еще у кого, это наверняка есть.  Свежую мысль в наш продвинутый век трудно придумать.  И вот пытаюсь я ему что-то из этого донести, а он мне в ответ нечто яростное про кремлевские пайки бубнит.  Бывает же так – едешь на велосипеде, и вдруг с разгону на пень наткнешься.  Плюнул я, отвалил от этой дурной беседы и попросил Юлиана показать их владения.

Особенно меня интересовал брокенский призрак, про который распинался все тот же путеводитель.  Мол, если смотреть в пропасть с горы Бермамыт, то на облаках внизу можно видеть фигуру едущего всадника или еще что-то такое.  Юлиан буркнул, что призрак бывает, но только по пятницам.  А если честно, то ни разу ничего такого он за несколько лет тут не видел.  Мне почему-то стало грустно.  В детстве я был на Брокене, в Саксонии, и там мне с призраком тоже не повезло.  Все видели, а я нет.  Бывают же такие смешные поводы для грусти.

На станции, правда, и без призрака было много чего.  Нам показали помост, нависающий над пропастью, а на нем кровать-психодром.  На этом психодроме испытывали новичков.  Чтобы быть принятым в компанию, нужно было поспать ночь на этой кровати.  Никаких перил нет, ветер раскачивает узкий помост, падать с полкилометра, в общем, море удовольствия.  Я постоял на краю, глядя вниз, в туман, пощекотал нервы, раскачивая доски, словно трамплин на вышке для прыжков в воду, но потом жену стало жалко, она уж побледнела и стенала, и я вернулся на Большую землю. 

Показали нам точку, с которой Лермонтов и все остальные писали Эльбрус, однако никакого Эльбруса не было видно – тучи, ветер, Арктика, только в разрывы иногда что-то темное и скалистое мелькает.  Еще показали рядом с помостом бюст П.И. Чайковского, которого ребята выдавали посетителям за топографа Пастухова, покорителя Эльбруса.  Борода, она и есть борода.  Потом нас повели в башню, называется Глюковина.  Чудо что за башня. Две стены у нее из стекла, и можно представить, что за вид оттуда, когда разгоняет тучи, да и на клубящиеся, пролетающие мимо облака и туман – тут их не различишь – можно смотреть часами.  Трансовое зрелище.  В башне было все – камин, медвежьи шкуры, кабаньи головы, картины, чеканка, рога, ружья, пианино, скульптуры, диваны.  Все было сделано своими руками, и сама башня тоже своими руками.

Все было в Глюковине, только счастья не было.  Незабвенный шеф ребят, начальник станции и, судя по всему, хороший человек, за пару недель до нашего прихода кинулся в пропасть на Малом Бермамыте, тело еле нашли, четвертого дня схоронили.  А все потому, что на станции скопилось порядком свободолюбивых личностей, да еще снизу наезжали, подолгу жили, картины писали, музыку сочиняли, самиздата полны закрома.  Получилось «осиное гнездо диссидентов», как говорили там, где так говорят.  И стали начальнику станции докучать искусствоведы в штатском.  Он и не вытерпел.  А писал он всего лишь книгу про протопопа Аввакума.  И чем этим искусствоведам протопоп помешал.  Ведь свой брат матерщинник.

Про все про это мне рассказал земляк мой Юлиан, когда мы с ним уединились в помещении, которое тут называли спермобудка.  Наверно, были причины, чтоб ее так называть.  Очень Юлиан горевал из-за своего шефа, все толковал, как тот ему помог и указал путь или что-то в этом духе.  Еще он сказал, что новый их начальник – подсадная утка, хоть и пьяница. 

-- Смешные люди, -- сказал Юлиан. – Разве можно сюда пьяниц посылать.  На что угодно спорю, споткнется этот начальничек на краю и улетит от нас в пропасть.  Затяжным прыжком.  А в животе алкоголь.  Попробуй,  придерись. – Так говорил Юлиан, а глаза у него при этом  были совершенно прозрачные.  И действительно, зачем им стукач и лишний пьяница.  Они и сами квасят будь здоров.

Пили до утра, лежа на шкурах у камина.  Без эксцессов, но вдумчиво.  А я по какому-то случаю был как раз в завязке и только слушал разговоры.  Обычный интеллигентский треп, на любой московской или иной кухне этого добра навалом, особенно если под коньяк.  Мне Юлиана интереснее было слушать.  А он так и сказал: Вы, мол, про всякие высокие материи, про смысл жизни, про судьбы России и мира, а у нас мысли попроще – как бы кабанчика завалить, буран двухнедельный пересидеть, да мало ли.  Вот это мне было близко и внятно: когда прешь где-нибудь под флагом struggle for life, не до рефлексии, рефлексия внутрь уходит, под спуд.  Ни с того, ни с сего Юлиан рассказал, как он шел снизу в дикую метель, все боялся замерзнуть или в пропасть улететь, а больше всего жалел щеночка, которого за пазухой под шельмой (т.е. шинелью) тащил – ведь пропал бы ни за грош.  Он указал на этого песика; тот уже вырос и был огромный кабыздох.

Правда, Юлиан немного позировал.  Опрощение опрощением, а вот про соседей-карачаев, которые иногда на станцию забредали, рассказывал не иначе, как с юмором.  Те, видно, были совсем уж простые, раз задавали вопросы, которые ребята так и называли карачаевскими: (а) сколько вам за такую жизнь платят и (б) как вы обходитесь без женщин.  Вот и весь тебе смысл жизни.  А ведь, если разобраться, по делу горцы  спрашивали.  Особенно в пункте (б).

Под утро я-таки задремал, да и Эмка стала клевать носом и постепенно отключилась, хоть это ей было нестерпимо – заснуть, не договорив всего, что в ней клокотало.  Остальных тоже сморил сон в самых вольных позах на тех шкурах вокруг камина.

Утром я клятвенно пообещал Юлиану, что скоро вернусь с портативной  машинкой Adler и массой бумаги и не уйду от них, пока не закончу роман.  Трепло собачье; что тут еще скажешь. 

И мы побежали вниз, в долину Хасаута.  Погода была роскошная, на солнце Эльбрус слепил своей вершиной, над нами нависали доломитовые кручи Бермамыта, в благоуханной долине гостеприимные карачаи кормили нас медом и поили молоком, и цаца моя не переставала всему дивиться, но я-то знал, что путник – дар Аллаха, и ел и пил с достоинством. 

А потом в пустынном уголке разделась она совсем-совсем и залезла в прозрачные струи мелкого Хасаута, он в том месте чуть не по колено.  Очень любила барахтаться в холодной воде, да и я бы непрочь, только боялся радикулит разбудить, и потому просто стоял на берегу и смотрел, как моя собственная, мне принадлежащая наяда там нежится – и так повернется, и эдак, омываемая чистейшим потоком.  Но и просто  стоять и смотреть было неплохо.  Я еще подумал, что и сам купаюсь в потоке чистого, незамутненного желанием наслаждения, и это было непривычно и мило.

Позже некоторые меня все спрашивали недоуменно – и чего ты не пошлешь ее на эти самые буквы?  А мне и сказать нечего.  Не будешь же каждому встречному про грудастую наяду в Хасауте рассказывать...

Глава 13. В окрестностях рая  
Обсох. – Бурлачим. – Конфетка впереди. – Летучие голландцы en masse. – Чудо природы: раздолбайство хуже российского. – Полшага до нирваны. – Огоньки и порнофильм. – Удивительный пробел в робинзонадах
Вот так я валялся, мечтал, вспоминал, и довспоминался до того, что нечувствительно заснул.  Как раз на этой нимфической сцене и заснул, наверно.  Спал, правда, недолго.  Видно, какой-то подспудный червь точил, и подскочил я, как ужаленный, хоть черви не жалят.  Но что толку подскакивать.  Скачи, не скачи, а все равно уж скоро девять, и солнышко пригревает, как мамочка по лицу гладит.

Чертыхаясь, я выкарабкался из палатки – и так и врос в землю.  То-то я не слышал плеска волн, когда в первый раз выбирался на волю.  Какой там на хрен плеск, когда море ушло черт его знает куда, и стоит мой бедный «Фрегадик» на сухом месте, как сиротка.  На Каспии так и говорят: обсох.  Ветер с западного сменился на обычный норд-ост и отогнал море туда, где ему и положено быть, а поскольку место плоское, то отогнал довольно далеко.  Немудрено, что я так и заорал, “You сian’t dew this to me!” – голосом незадачливого гангстера из какого-нибудь американского боевика тридцатых годов.  Нельзя, мол, со мной так поступать.  Какое там нельзя, когда уж поступили, как хотели, а захотят, и еще поступят.  Кто?  А почем я знаю, кто.  В любом случае – сволочи.

В общем, красиво начался денек. Не хуже вчерашней концовки. 

– Это тебе в отместку за бермамытские мечтания, – встрял Кэп. – Нимфу ему захотелось.  Еще б нимфеток каких-нибудь припомнил, старый пень трухлявый.

Я походил взад и вперед, пошатываясь и хватаясь за голову.  Погоревал, но как-то неумело и не в полную силу.  Горюй, не горюй, а надо что-то делать.

Я сходил к «Фрегаду», откопал канистру, отлил воды на завтрак. Пока снова собирал всякие палочки и тростинки на костер, кашеварил и питался, все думал думу, как быть, когда быть никак невозможно.  Чем не темочка – безвыходные обстоятельства как норма жизни.  Конечно, можно было задержаться на острове на денек, отдохнуть, подождать – может, море вернется и все простит.  Но, во-первых, остров, хоть он и увеличился теперь в размерах, был уж больно мерзкий: голая песчаная отмель, вылезшая наружу, практически без растительности.  А во-вторых, как бы тут не пришлось отдыхать до морковкина заговенья.  Неделю прождешь, а прилива все не будет, или будет ночью, а днем опять суша, или еще какая-нибудь дрянь.  Как будто я не знаю этот Арал. Вчерашний западный ветер – редкость, просто моя везуха в обычном своем варианте, ничего нового.  Надо гнаться за морем, а то как бы ветер вообще не завернул на восточный и не отогнал воду за горизонт или дальше.

Я собрал вещички, отнес к кату, с трудом отвязал пустые поплавки, заодно осмотрел их.  Вид оболочек снизу был довольно жалкий, потертый, но не до дыр.  Должны выдержать, тьфу-тьфу.  Надо только потом поплавки по-иному увязать, чтоб потертые места в сторону смотрели, а не в дно.  Может, оно и к лучшему, что пришлось отвязать.  Затем я соорудил лямку, привязал концы к деревяшкам каркаса, которые покрепче, впрягся и запел: Эх, дубинушка, ухнем – и далее по тексту.  Картина Ильи Репина «Бурлаки на Волге».  Только их было много, а я один, и они что-то там тащили по воде, а я по суше.  Почувствуйте разницу, как нынче говорят. У меня даже «Дубинушку» петь не получалось, лишь кряхтеть да изредка поминать чьих-то неясных родственников.

Бурлачил я где-то с час, но с роздыхом.  Не дело было выматываться прямо с утра вусмерть.  Мне ж еще плыть целый день, да и Бог весть, что за финиш вечером будет.  А ну как повторение пройденного?  В конце часа добрался я до того места, наверно, где меня вчера прибой молотил.  Сегодня никакого прибоя не было – ветер гнал волну от берега, и это был добрый знак.  Сменил Посейдон гнев на милость, недаром я его давеча так отлаял.  Теперь можно было скромненько надеяться на полосу удачи.  Очень надо было немного везухи, самую чуточку, и я бы воспрянул.  Сколько ж можно человека мудохать.  Ну виноват, виноват, многогрешен аз есмь, но внутри ж я хороший, а дальше еще лучше буду, зуб даю. 

Впереди по маршруту лежала одна конфетка, и я дрожал, как бы судьба-злодейка не выдернула ее у меня из-под носа, заливаясь дебильным гомерическим хохотом.  Конфетка мне полагалась хотя бы за упрямство перед лицом изобретательного злодейства, с коим меня тут уродовали.  Другой на моем месте давно засох бы, а я вот все дергаюсь и даже питаю надежды на светлое будущее.  Так я про себя думал, и может даже где-то в чем-то был прав.  А может, жалость к самому себе драгоценному обуяла, не знаю.

Конфетка же вот какая.  Судя по рассказам Витька и даже по моей идиотской карте, южнее Уялы должна быть порядочная бухта, закрытая со всех сторон и соединенная с морем только узкой, мелкой протокой, а на берегу той бухты стоит казахский аул.  Это раз.  А того краше: если, войдя в бухту, повернешь направо, то найдешь еще одну протоку, поуже и помельче, ведущую в другую бухту или скорее бухточку, а на берегу ее – дар Аллаха усталому, но настырному путнику: термальный источник пресной воды, температура где-то под сорок градусов.  Я ведь больше недели горячую воду видел только в котелке.  Про этот источник мне еще в прошлое плаванье взахлеб рассказывали.  Тут вообще радостей жизни ой как негусто.  Наперечет, можно сказать.
Самая большая морока была – не пропустить ту первую протоку среди бесчисленных бухточек, заливчиков, проходов между островами и прочей белиберды, из которой состояло тутошнее побережье.  Я тыкался во все эти обманки, доходил почти до берега, убеждался, что тяну пустышку, а потом с омерзением выбирался назад, нещадно сквернословя.  Кат при этом часто приходилось тащить по мелководью бечевой – под парусом он постоянно утыкался то в берег, то в отмель.  Я все вертел головой, пялился на берега, искал этот трижды проклятый проход, под ноги почти не смотрел.  Кончилось тем, что ухнул в какую-то яму по пояс.  Пришлось выбираться на берег, выливать воду из сапог, выжимать штаны и прочее.  Вышел я из этого эпизода совсем измочаленным, а главное – потерял веру в свою способность выражаться адекватно ситуации.  Все, что я рычал и визжал, было бледно, пресно и тухло.  Проще было молчать со слезами на глазах и обиженно сопеть в две дырки.

Возможно, я и сейчас еще там болтался бы, если б не заприметил издалека какую-то черную точку и не решил пробиваться к ней, хоть она вроде бы и лежала совсем не там, где надо.  Точка оказалась зарывшимся по ватерлинию в песок, полуразрушенным баркасом, и лежал он прямо рядом с той протокой, о которой я мечтал.  Видно, протока эта когда-то была поглубже, и баркасы проходили по ней к аулу, а потом море обмелело вконец, и судно бросили тут за ненадобностью.  

Здесь это запросто.  В прошлое плаванье я как-то наткнулся на целую флотилию крупных рыбоприемников, брошенных гнить у одного острова.  Жуткое зрелище.  Позеленевшие якорные цепи, с которых свисают водоросли; проржавевшие борта, болтающиеся тросы, нигде ни души, ужас.  Уж вроде я не маленький, видал виды, не верю ни в Бога, ни в черта, ни в генсека, а до того стало на душе смрадно, что дунул я оттуда по ветру и старался не оглядываться, пока все не скрылось с глаз.  Трудно представить что-нибудь более безотрадное, чем брошенный корабль.  А там была целая толпа Летучих Голландцев, только они никуда не летели и никакие они не призраки.  Бедняг можно было пощупать, но совсем не хотелось.

На тот баркас у протоки я тоже старался не смотреть.  Была мыслишка полазить, поискать что-нибудь полезное в хозяйстве, но ведь местная шпана, небось, все давным-давно ободрала до голимых переборок.  Да и время поджимало. Скоро завечереет, а мне еще источник искать. 

В протоке снова пришлось впрягаться в лямку.  Воды там было чуть ли не по щиколотку, так что рыбному хозяйству в этом углу Арала, видно, пришел финиш.  Конечно, можно бы драгой прорыть канал для прохода хотя бы мелких судов, но в тех местах так дела не делаются.  Море обмелело – значит, на то воля Аллаха, какие могут быть к нему вопросы.  Вот и тащился я там бечевой, временами тоскливо прислушиваясь, как поплавки противно скрипят по песку, еле прикрытому водой.

Я жуть как боялся проплутать полночи в поисках того источника, но засек его сразу, как выбрался из большой протоки, и сразу же порулил в направлении малой бухточки.  Ориентиром служил гидрант или не знаю, как правильно называется та вертикальная труба, из которой бьет из-под земли вода.  Видно, эту колонку когда-то установили геологи, но местные давно уж скрутили ей голову, запор не работал, из трубы под напором била горячая вода, а со всех сторон колонка, естественно, была окружена болотом.

Я на эту тему ужасно переживал и изрыгал ругательства, пока устраивал бивачок подальше от трясины.  Ну нигде вокруг Арала нет ни одной колонки в исправном состоянии.  Если в этой томимой жаждой пустыне бьет источник, он обязательно изливается в самодельное болото, и ни одна сволочь не озаботится тем, чтобы привести его в порядок.  А ведь всего и делов-то – не ломай заглушку и не ленись, пользуйся ею, а сломал – почини.  Куда там.  Такие вещи меня бесят.  Видно, Германия моего детства навсегда вколотила мне в подкорку, что Ordnung должон быть.  Да немцы бы из этого источника роскошный курорт сделали.  Тем более что в пустыне и без источника почки сами собой лечатся; вся дрянь через кожу выпаривается, а почки отдыхают.  А тут еще целебные воды.  На что мне Кэп въедливо заметил: 

-- А вот пожили бы твои немцы пару тысячелетий в пустыне, в компании овец-имбецилок и бешеных верблюдов, небось, обленились бы и отупели не хуже местных.

Но я не стал ввязываться в дискуссию, а быстренько покончил с рутиной, разделся, залез в выбитую водой выемку и там, почти беспрерывно визжа от восторга, повалялся от души, а сверху на меня еще низвергалась тяжеленная, горячая струя.  Вся надсада предыдущих дней куда-то испарилась, а осталось вот это райское ощущение на грани бредового сна.  Черт его знает, может, и вправду стоило вынести все страхи и муки ради этого неземного кайфа. 

Потом я вылез из своей грязноватой ванны, намылился с головы до ног и еще пару минут визжал и стонал, когда споласкивался.  В конце процедуры я яростно растерся грубым полотенцем, забрался в палатку и разлегся там, словно заново рожденный, born again Christian.   Действительно, ради ощущения скрипящей чистоты стоило изобретать цивилизацию, подумал я себе и даже не устыдился таких штрейкбрехерских мыслей.

Так я валялся неведомо сколько времени, словно изваянный из пульсирующего киселя, и мыслительные процессы у меня пошли, как у дикого – от мысли до мысли какие-то неопределенной длительности выпадения в пустоту.  Да и мыслями их можно было назвать лишь в самом снисходительном значении слова.  Из-за этого я пропустил закат. Невелика потеря, кроме, конечно, красоты.  Все остальное я уже знал наизусть: солнце будет в основном красное, если убрать эстетически значимые оттенки, но пусть с ними разбираются художники, а нам важно что?  Что ночью будет ветер, потом под утро затихнет, а утром раскочегарит на всю катушку.  Ничего нового.  Это называется уверенность в завтрашнем дне, на ней весь Советский Союз держался, и мы думали, что он еще ого-го сколько продержится, но мы ошиблись.  Однако это к слову.

Воды теперь можно было не жалеть.  Я угнездил у входа в палатку котелок с чаем, сел там же в позе лотоса и попивал себе кружку за кружкой, посасывая и перебрасывая из-за одной щеки за другую щеку «подушечки» – из всего сладкого самый экономичный в походе продукт, куда экономичнее голого сахара.  До нирваны оставалось меньше шага, но сделать его было лень.

Я поглядывал через бухту на редкие огоньки аула и невзначай поймал себя на мысли, а скорее на ощущении, что мне туда совсем не хочется.  Надо бы, но не хочется.  Если верить Витьку, после Косшохы до самого конца ничего населенного нет, и хорошо бы пополнить запасы, хотя бы в рассуждении тех же «подушечек».  Но чтобы мне хотелось туда за ради общения с себе подобными – увы.  Не было у меня такого.  Дичать, видно, стал. 

Я попробовал было сообразить, какого общения мне все же хотелось бы, но ничего путного не придумал.  Пьянка с друзьями?  Решительно нет. Это вообще стало как-то отходить, и если случалось, то вроде как против воли, по случаю.  (Тут Кэп криво ухмыльнулся, но нам плевать.)   Умные кухонные разговоры?  Еще менее: толчение воды в ступе и вообще игра в кто умнее, или кто циничнее, или кто осведомленнее. Самодеятельный театр миниатюр и много шуму под сурдинку, и все из ничего.  Вот если любовная сцена – это да, это с упоением, только с кем, и что будет потом?  Было ж у меня такое, как раз незадолго до Эмки – всю ночь мог на милое лицо любоваться, оторваться не мог, а чем все кончилось?  Нет, это тоже отставить.  Ни к чему струны рвать.  Лучше бездумно на огоньки пялиться.

В литературе огоньки всегда манящие, прямо постоянный эпитет, но вот конкретно эти огни меня если и манили, то примерно так, как дикаря у чужого стойбища.  Тут писательское воображение от нечего делать заработало.  Скажем, в какие-нибудь доисторические времена я (или иной мохнатый герой) околачивался бы тут во тьме, ползал, ловя ноздрями запахи, потом улучил момент, метнулся из-за куста барсовой тенью, ухватил приз – долгогривую девицу, отошедшую от становища пописать, обязательно долгогривую и молодую, чем моложе, тем лучше; взвалил бы ее горячее тело, воняющее потом и мочой, на плечо, не обращая внимания на вопли, зубы, ногти и беспомощные кулачки, и бегом-бегом к верному скакуну, а потом галопом в ночь, под градом стрел или дротиков, именно под градом.  Нырнул бы в балку, и сразу тише топот погони, и ушел бы, ей-ей ушел, эдакий молодой, бездумный сын степей, никакой тебе рефлексии и духовных исканий, а сплошные раскаленные инстинкты – убить врага и породить жизнь.  Очень смачно в «Ясе» Чингисхана все это прописано.  Давно читал Яна, дословно не помню, но очень смачно.  Примерно так: В чем наслаждение, в чем счастье монгола?  Скакать на приятно идущих иноходцах, наступить врагу сапогом на горло, умыть руки его кровью, сделать подстилкой монгола живот его женщин и аленькие губки их сосать.  Вот насчет «аленькие губки их сосать» я помнил совершенно точно.

Все же нет, древние монголы – не мой идеал.  Эти обормоты все делали толпой; соберутся тьма-тьмой и покатили, как саранча.  Я бы и в те времена, небось, отщепенцем был.  Солистом-индивидуалистом.  Утащил бы свое долгогривое сокровище в далекое убежище, в пещеру, а то и на остров, и там бы балдел.  Девицу быстро бы в чувство привел, это за нами не заржавеет.  Эмка, и та регулярно верещала в экстазе, а в те времена натуры попроще были.  Хотя... хрен его знает.  Попался бы не тот комплект феромонов, и никакой тебе радости.  Типа Сомс и Ирэн. Пришлось бы утопить, решил я со вздохом.  Как Шекспир Офелию.

Вывод из этого мысленного порнофильма был один: уж дней десять я без женщины, и давление нарастает катастрофически.  Хоть тут и холод, и голод, и усталость запредельная, а все равно эта штука, катающаяся между ног, спуску не дает.  Что ж дальше-то будет.  В самом этом пустынном воздухе, небось, есть что-то такое, от чего скоро сам по земле кататься будешь.  Не зря мусульмане сдвинутые на этой почве.  Ну, может, не сдвинутые, а чересчур серьезно к этому делу относятся.  Видно, считают, что в этом климате женское тело, да хоть бы и только лицо – это такая вещь, от одного вида которой закоротить может, и  готово: амок.  Так что в паранджу, в паранджу ее, от греха подальше.  

А только фигушки, эффект-то получается обратный.  Чем дольше этих соблазнительных линий не видишь, тем больше голодаешь, пар в котлах сжимается, а потом вдруг на тебе, паранджу в сторону, шальвары в угол, прочее шматье под кровать – тут и пигалица какая-нибудь гурией покажется, это ж все дело воображения.  Нет, решительно у них это довольно тонко продумано.  Хоть в ислам переходи.

– И будешь ходячий оксюморон, исламист-атеист.  А потом правоверные коллеги разоблачат и башку скрутят, в назидание.  А баб твоих каменьями побьют.  Есть такой гнусный обычай...

Нда-с, суровые нравы, ничего не скажешь.  Сегрегация.  И в мечети одни мужики.  Хотя и то взять в рассуждение: они ж там на свой манер простираются перед Аллахом, голова вниз, попка вверх – представляете бабца в этой позиции посреди толпы мужиков?  Ужас…  
Я налился чаем уже под завязку, глаза слипались.  Глянул в последний раз на огоньки за темной, тихой бухтой и принялся за ночлежные дела, но в голове все крутились и крутились никчемные скоромные мысли.  Вот, скажем, почему позднейшие писатели одиссей, не в пример Гомеру, начисто игнорируют половую тематику?  Можно подумать, Робинзон Крузо ни разу не просыпался с эдакой еловой дубиной меж ног и не задумывался, что ему с этим делать.  И спутника ему Дефо подбросил какого-то двусмысленного.  Так ведь и до содомии недалеко.  Ай, грех какой.  В «Острове сокровищ» толпа мужиков неделями по морю плывет, потом режется тесаками и всячески дурью мается, а на эту тему – ни синь пороху.  «Таинственный остров» -- та же история.  Скорей всего авторы блюдут чистоту жанра, не хотят приключенческий роман, отраду юношества, с порнографией путать, хоть она такая же отрада юношества, если не отрадней.

Ладно, Господь им судия, романтикам-чистоплюям.  В жизни так не бывает, и все это доподлинно про себя знают.  В жизни главный жанр – попурри: кусочек романтики, тут же – кусочек порно, и опять романтическая трель или, скажем, натурализм в голом виде.  Вот Миклуха-Маклай пишет в дневниках, что папуасы по ночам подкладывали ему в хижину бабца, исключительно по законам гостеприимства, а он ее выгонял, и что тут скажешь?  Врет, как сивый мерин, блюдет дворянскую честь, романтик вшивый, с оглядкой на жену – дневники ведь изначально писались для печати.  Я ж их на английский переводил, и кто-то мне говорил, что на Берегу Маклая и по си дни бледнолицые папуасики бегают.  И хорошо, и правильно, и незачем ханжескую тень на плетень наводить.  Есть такая максима, очень мне  милая: все люди – люди, а кто не человек, да будет ему стыдно.

Я лично согласился бы на самую завалящую папуаску, только мне и этого не светило в ближайшие недели три.  Недели три можно и потерпеть.  Хорошего мало, конечно.  Одна кубиночка в ессентукском  санатории, Felicia ее звали, ворковала мне, что если долго воздерживаться, сперма (она ее звала la leche, молоко то есть, охальница младая) становится квадратная.  Фантазерка.  Una linda mulatica. Талия у нее была, как у осы, и темперамент примерно такой же.  По парку гуляем, чуть ее за попку возьмешь, она за кустики тянет – и на четыре кости, а у меня колени постоянно зеленые.  Только заметил я, что Felicia не с одним со мной счастливыми взглядами обменивается, их в санатории целый выводок был, кубинцев, и тараторили они на каком-то молодежном своем сленге, я ни черта не понимал, потому как кубинцы вообще произносят звуки не по-кастильски.  Вот я себе и думаю: что ж это я, свой член на свалке нашел, что ли?  И отвалил.  Но в парке гулять продолжал.  Меня же из Пятигорска регулярно навещали, и я всех водил в Английский парк.  В Ессентуках парк почему-то Английским называется, но дух там витает какой-то венерический, что ли.  Жестоко побуждает к кобеляжу.

Ладно, Господь с ним, сейчас эти воспоминания ни к чему, и без них сбеситься можно.  Ниче, за три недели авось не сбесишься.  Три недели все ж не пять лет.  Настоящий Робинзон, который прототип, шотландец Александр Селькирк, после пяти лет определенно чокнулся, и уж не на этой ли почве.  По возвращении домой вырыл в саду пещеру и там от всех прятался.  Потом прятаться надоело, нашел в поле какую-то бабу-телятницу, а та к нему тоже всей душой и всеми чреслами.  Представляю себе эту случку в бурьяне.  В конце концов смылся он с ней из родного городка в Лондон, но бабу все же бросил и поплыл куда-то.  Так и отдал концы в море, а две вдовы из-за наследства свару устроили.  Ничего себе перспективочка.  Нет, мы пойдем другим путем...

Каким путем мы пойдем, я додумать не успел, потому как закрыл ненароком глаза и нечувствительно, по-детски соскользнул в сон.

Глава 14.  Диалог цивилизаций

Джон Сильвер и Стрелец. – Вопросы этикета. – Разговорный гамбит. – Немного картографии. – Вожделенный Бузуляк. – Экокатастрофа на носу, но кого это колышет. – Трудности кросскультуральной коммуникации. – Фламинго, моя легенда. – Демографический казус. – Купи жену. -- Эндшпиль

На следующее утро солнышко застало меня все в той же позе: я сидел у входа в палатку, любовался стремительным восходом и обпивался обжигающим чаем, который в кои-то веки не надо было отмеривать пипеткой.  Сидел себе и размышлял на вчерашнюю тему: а хочу ли я плыть через эту красивую бухту к грязному аулу и становиться там центром внимания общественности.  Общественность рисовалась все больше в виде толпы голопопой, сопливой, рахитичной пацанвы.

Не знаю, до чего бы я додумался, если б Провидение предусмотрительно не вытолкнуло на сцену еще два действующих лица – двух всадников далеко справа от меня, трусивших по всей видимости по направлению к аулу.  Я сложил два практически чистых пальца кольцом, заложил в рот и свистнул так, что уши заложило, потом замахал рукой.  Те двое остановились, постояли, похоже, переговорили, потом повернули в мою сторону.

Когда всадники подъехали поближе, я увидел, что оба они – местные, явно казахи: физиономии шире, площе и грубее, чем, скажем, у тонколицых узбеков или горбоносых туркмен-иомудов.  На одном был драный халат и лисий малахай, на другом овечий полушубок, тоже драный, и русская кроличья шапка – видно, из магазина.  Лошадки низкорослые, не кони, а ослы-переростки, мохнатые и непонятной масти – скажем так, грязно-каштановой, бывшей каурой.  Смотрелись всадники ни дать, ни взять древними монголами или гуннами из моего вчерашнего сна.  Провидцем становлюсь, что ли, недовольно подумал я.  Надо завязывать с этим.  От ясновидения до дурдома пара спотыкливых шагов.

Один наездник был явно постарше, щеголял редкой седой щетиной, а вместо правой ноги ниже колена у него торчала самодельная деревяшка.  Так я его и прозвал про себя – Джон Сильвер.  У второго, помоложе, за спиной болталась ржавая одностволка, похоже, «тозовка»; шейка приклада то ли треснула, то ли совсем поломалась и починена с помощью наворотов изоленты.  Естественно, он у меня стал Стрелец.  Руки бы отбить этому Стрельцу за такое отношение к оружию.

Физиономии гостей были привычного степного цвета – кирпично-красного.  И почему их желтой расой кличут?  И при чем тут вообще раса?  Я сам на этом ветру поболтаюсь пару месяцев, и у меня такая же рожа будет.  Небось, и усы-висюльки вырастут, и глаза сощурятся в щелки.

Я встал, чтобы их поприветствовать.  Я уж знал по прошлому опыту, насколько здесь это важно – приветствия, жесты, улыбки, разговоры, совместная еда, весь этот этикет.  Когда проходишь мимо незнакомцев на европейский манер, словно они поленья или булыжники, у них и отношение соответственное.  Он тебе может любую пакость учинить, что хочешь у тебя стащить без единой этической судороги, потому как ты чужак, такой объект, с которого сам Аллах велел что-то поиметь.  В прошлый приезд я вот так отвернулся, потом глядь – нет фотоаппарата, один ряд плоских бессмысленных физиономий, и все моментально забыли русский, хоть плачь, хоть матерись, хоть поливай их из автомата, так ведь нет его, автомата.  Нет, уж лучше с ними по всей строгости этикета.  Тогда, может, они и вспомнят про то, что путник – дар Аллаха.  Может быть.

Так что я пожал им руки по все правилам.  То-есть ничего не надо жать и трясти, а тепло взять чужую руку в обе свои, подержать так пару секунд и отпустить.  Вот так правильно.  Ну, можно еще приговаривать «салям алейкум» или хотя бы «здрасте, здрасте».   Тоже сойдет. 

После рукопожатий гости немного потоптались около ката – любопытство одолело.  Поцокали языками, перебросились словами.  Стрелец даже наклонился, пощупал позорно сморщенный поплавок.  Я покраснел, а они снова поцокали.  Молодой спросил:

-- Плывет?
-- Еще как! – лживо и бодро ответствовал я и поскорее переменил тему, сделал приглашающий жест:

-- Айда чай пить. -- Они вроде бы заколебались, но я продолжал горячо настаивать: -- Айда, айда.  Я уж десять дней плыву, никого не вижу, ничего не слышу, не с кем словом перемолвиться.  Присаживайтесь, потолкуем.

Неожиданно для себя я почувствовал, что действительно слова прут из меня, как из брандспойта.  Нужно держать себя в руках.  Не мог же я позволить себе стрекотать, как женщина; то-то было бы позорище.  А меня точно распирало.  На море моя словесная диета состояла в основном из многоэтажных излияний по разным поводам, и теперь язык норовил молоть все подряд, а этого никак нельзя.  Темп надо было выдерживать, достойный мужчины.  И вообще такой разговор – сложная игра любопытства, собственного достоинства и всяких правил речевого этикета, про которые я, может, никогда не  догадаюсь.  Ответственное дело.  Но мне надо было все же, во-первых, стравить пар, а во-вторых, кое-что разузнать.  Так что казахи – если они были казахи – скорее мне самому подарок Аллаха, а не наоборот.

На мое счастье я уже позавтракал, потому как предложить им мне было особенно нечего, а кушать свою кашку отдельно в присутствии гостей в этих местах совершенно немыслимо.  Все равно, что стащить штаны и начать несколько иной процесс.  А так получилось по всей строгости ритуала: они достали свои кружки, я налил их до половины, как того требовал этикет, и насильно заставил их взять твердокаменные «подушечки» – самое драгоценное в этих широтах угощенье.  Я давно заметил, что у людей в диких местах очень часто развивается дикая же тоска по сладкому, и тут я гостям определенно угодил.

Я с трудом выдержал паузу, достойную путешественника и пожилого мужчины, и сделал первый ход в разговорном гамбите.

-- Вы из того аула? – махнув рукой в сторону того берега бухты.

-- Ага, – сказал молодой.

-- Хнммх, – сказал тот, который Джон Сильвер.

-- Косшохы называется? – Да знал я, как он называется, но при чем тут это.  Тут главное – затеять оживленную беседу и проявить осведомленность.

-- Ксс-шш-хх, -- подтвердили оба.  И на том спасибо.  Следующий ход:

-- Рыбаки?  Вы – рыбаки? – На рыбаков они не были похожи, но я все равно изобразил руками, словно вытягиваю сеть.  Пусть люди меня поправят; пустячок, а им приятно.

Отрицательные помавания головой.

-- Чабан.

-- Овцы?

-- Коров.

Я оглянулся.  Голая степь, глина, песок, ни клочка травки.

-- Так ведь тут травы вроде нет.

-- Камыш есть. – Камыша поблизости тоже не было видно, но им лучше знать.

-- А-а. Много молока дают?

Оживление в зале.

-- Коров для мяс.  Молоко от верблюд.  Верблюжий молоко оч хорош. Жирный, – просветил меня Стрелец.

-- Никогда не пробовал. – Хотя на самом деле пробовал; мерзкое пойло.

-- Хммнх, от верблюд молоко оч хорош, -- подтвердил старец Джон.

Дальше – приличествующая случаю пауза, слегка торжественная, как подтверждение превосходных качеств верблюжьего молока.  У всех задумчивые лица.  А чего.  Кто Пушкиным-Толстоевским гордится, а кто верблюжьим молоком.  Каждому свое, и еще неизвестно, что важнее в абсолютном измерении; если оно сыщется, конечно, это измерение.  А теперь – главное:

-- Казакдарья близко?
Снова негативные потряхивания головой.

-- Жок. Кокдарья близко. – Это голос Стрельца, а Джон Сильвер подтвердил: -- Кокдарья сапсем близко.

У меня, наверно, вытянулась физиономия.  Что за Кокдарья?  Откуда Кокдарья?  Не знаю никакой Кокдарьи.  Ни моя карта, ни Витек про Кокдарью ни гу-гу.  Впрочем, карта и составлялась в видах введения в заблуждение потенциального противника, а Витька мог и не такое забыть, в нашем потрясенном состоянии.

Я полез за картой.  Карта – всегда полезная вещь, хотя больше для форсу.  Местные уважают всякие бумажки, тем более цветные, но в те годы все полезное в сфере картографии было секретно, а все несекретное – бесполезно и даже вредно, потому как с дикими искажениями.  Толку от таких карт было чуть; разве что костер разжечь.  Все, что мне удалось раздобыть в Москве, в магазине на Кузнецком – это «Каракалпакская АССР и Хорезмская область. Физическая учебная карта», масштаб 1:750000, тираж 6300 экз. (наверняка вранье, как и вся карта), цена 18 коп.  Ей пятак красная цена, и то в базарный день.

Я расстелил свое сокровище на песке, придавил углы камнями, и мои гости с сопением над ним склонились.  Я уж не раз дивился тому, как быстро и точно неграмотные туземцы – хоть в тундре, хоть в горах, хоть в пустыне – осваивают сложную символику географической карты и безошибочно в ней ориентируются, если даже видят карту вообще во второй или в первый раз в жизни.  Эти двое тоже помолчали, посопели, потом дружно ткнули в кружочек, рядом с которым я когда-то вывел «Косшохы», со слов Виктора.  Что называется, привязались к местности.  Потом еще помолчали, посопели, перебросились парой слов по-своему, и Стрелец упер малостерильный палец в юго-восточный угол моря за Акпектинским архипелагом, к которому с юга, из пустыни, вела кривая линия, большей частью пунктирная – пересыхающая река.  Я поставил и там кружочек и написал рядом: «Кокдарья».

Что ж, резонно.  Все очень похоже на правду.  Раз есть река, хоть и пересыхающая, значит, должно быть и селение, и селение называется по имени речки – Зеленая река.  Кок-чай, Кокарал (остров такой), Кокдарья.  Все логично.  Находилась эта самая Кокдарья северо-восточнее Казакдарьи и была, действительно, «сапсем близко».  Только как туда пробраться?  Ведь в этих островах черт ногу сломит.  Типичный барса-кельмес – пойдешь, не вернешься.

Так я их и спросил:

-- А как туда пробраться?  Проплыть как?

Сразу я ответа не получил, а получил длительный диспут между гостями, с паузами, прихлебыванием чая, важно-сердитыми, краткими репликами одноногого Джона и почтительно-настойчивыми Стрельца.  Я, конечно, ни черта не понимал и только подливал чай да прислушивался. Часто повторялось слово, похожее на «пузуляк».  Наконец, когда стороны решительно разошлись во мнениях и каждый остался при своем, мне показали на карте этот самый Бузуляк.  Это оказался то ли канал, то ли длиннющий, узкий и слегка извилистый пролив восточнее архипелага, который начинался буквально за углом от нас и вел прямиком вдоль края пустыни в желанную Кокдарью.  И как я его сам не различил на карте, ума не приложу.  Я ж говорю, этот архипелаг выглядит, как вологодские кружева, триста островов разных размеров и конфигурации на небольшой, по местным меркам, площади; в глазах рябит смотреть на эту вязь.

Я немного нажал на Стрельца – он, видно, не очень давно отслужил в армии и получше управлялся с русским языком – и выяснил следующее.  Извечно Бузуляк был вроде столбовой дороги меж Косшохы и Кокдарьей, люди мотались друг к другу на лодках в гости по делу и без дела.  Только теперь он подвысох, как и весь Арал, там уже и моторки не проходят, не то что баркасы.  Так вот, Стрелец со всем энтузиазмом молодости утверждал, что мой кат, с его практически нулевой осадкой, проскочит через особо мелкие места, а Джон Сильвер, в его неизреченной трусливой мудрости, как и положено старперу, сомневался.

-- Вода мало, – вывел он вердикт.

-- Сколько мало? По щиколотку? По колено? –  спросил я, указывая на соответствующие детали своей анатомии.

-- Так бывает, и так бывает, – честно признал Стрелец, а Джон снова важно кивнул.

Я призадумался. Так и подмывало рискнуть проскочить этим Бузуляком.  В нем хоть до берегов близко.  Как я перед собой ни петушился, каждый выход в открытое море – это целый день сосущего страха; оттого, что я о нем забывал, он никуда не девался.  Мои милые поплавочки могли протереться в любой момент, наберутся водой – и ку-ку, ребята, погибаю, но не сдаюсь.  Как «Варяг».  Ей-ей, попытаться стоило.  Не расстреляют же меня, в самом деле.  Особенно, если я сам угроблюсь по пути.

Я дотошно расспросил казахов про ориентиры и все, что мог разобрать из их речей, нанес на карту, причем они не раз меня поправляли.  

Оставался еще один важный пункт.

-- Магазин в ауле есть?  Магазин бар?

-- Есть, есть, – успокоили они меня.

-- А продукты в магазине?

-- Жок.  Пусто.

-- ?!
-- Вода мало. – Стрелец, как я давеча, провел себя по щиколотке. – Баржа не ходит. 

-- Понятно,-- протянул я. 

А чего тут не понять.  Приходила баржа, доставляла продукты, теперь вода жок, баржа жок, продукты, естественно, тоже на хрен жок.  Наверно, продукты можно доставлять посуху, но до этого надо ж додуматься.  К тому же тут где-то проходит граница между Казахстаном и Узбекистаном.  Я все забывал, с какой я стороны, да и эти ребята скорее всего не в курсе.  А в таких местах даже в самой России, где-нибудь, к примеру, поближе к границе Ивановской и Ярославской областей, снабжение из рук вон.  По нулям, можно сказать.  Так что население тут, небось, на подножном корму.  А им не привыкать.  Рыбка есть, коровки есть, верблюды есть.  Но вот если море совсем уйдет... Верблюду тоже иногда пить нужно.

-- Что будете делать, когда море высохнет?

Вопрос бесполезный и глупый.  Они бы пожали плечами, если б знали такой жест.  А так они просто тупо смотрели на меня.

-- Кто знает? Никто не знает.

Во мне коротко полыхнула злоба на их тупость и бесконечное, воловье терпение.  Полыхнула и погасла.  Ну чем эти молодцы виноваты?  Разве тем, что размножаются бездумно со страшной скоростью, как они тут веками плодились.  Только раньше их природа да междоусобицы сурово прореживали, а теперь жизнь полегче пошла, какая-никакая цивилизация, врачи-мрачи.  Вот эта биомасса и растет, пить-есть хочет.  Развели ирригацию, обе речки аральские разобрали на полив, а техника ирригации – как при Александре Македонском, если не хуже.  Тогда хоть кяризы были, подземные такие каналы.  Море гробится, испаряется, а толку от этой ирригации – одни пустяки и засоление почв.  Беспросвет.  А попробуй заикнись...

Впрочем, после прошлых плаваний я-то как раз заикался, бегал в МГУ, звонил в колокола – мол, экологическая катастрофа на носу и уже идет.  А там и без моих соплей все знали, и знакомые парни посоветовали не очень дергаться, а то как бы в психушку не загреметь.  Тогда это дело было на поток поставлено.  Называлось «шизофрения на почве сверхценных идей».  Ну, вроде я хочу спасти все человечество от неприятностей и у меня на эту тему шляпка набекрень.  А поскольку такое и вправду бывает, и запойчики у меня случались капитальные, до маленьких зелененьких чертиков у меня на локтях, то никто особо не удивился бы.  И я заткнулся, как те ребята из МГУ.  Как говорили наши в Париже, Que faire-то? Faire-то que?

Похоже, теперь была моя очередь отвечать на вопросы.  Гостям надо было запастись драгоценными кусочками хабара, чтоб было что излагать домашним в юрте за вечерним чаем.  Небось, те и ротики пораскрывают.

-- Сам откуда? – Этот вопрос не объехать, не обойти, как и ответ на него.
-- Из Москвы.

Явно не верят.

-- Правда говоришь?
-- Волла. -- Я уж не раз проходил через этот допрос, не стал тянуть резину, а просто достал паспорт и показал прописку.  Акции мои подлетели под облака.  Все знают, что москвичи – небожители, оттуда радио, телевидение, законы,  и все-все. 

Следующий вопрос:

-- Какой твой специальность? – Слово «специальность» было явно лингвистическим перлом в словаре Стрельца, но дело не только в этом.  Надо ж им было узнать, кто я и что я и какого черта делаю посреди нигде непонятно зачем.

Ах, как бы мне хотелось излиться этим сынам степей, рассказать – вот, мол, я – доцент-расстрига, а ныне поэт-переводчик, только здесь я не по профессиональной нужде, а сбежал от невыносимой тоски бытия, потому как было больно, словно мне в гестапо яйца клещами прищемили, до того довели разные близкие и далекие люди-сволочи, и мне край нужно разузнать, чего же я все-таки стою и чего стоит эта жизнь, и стоит ли ее жить.  В смысле la vie, vaut-elle la peine.  А почему это можно узнать именно здесь – спроси чего полегче.  Но для них это был бы звук вроде плеска волн, хотя интонацию могли бы и уловить и предложить водки, если б она у них была.  Но ни водки у них не было, ни слов у нас общих. 

С другой стороны, сказать, что просто так болтаюсь, впечатлений набираюсь и приключений ищу на свою задницу, было бы совсем уж невозможно и неправдоподобно.  В их опыте единственные люди, которые без дела болтаются по степи от аула к аулу – это дервиши.  Но у тех важная социальная функция: психи эти посредничают между людьми и духами, джинами, шайтаном, кырк кыз «сорок дев» и прочей нечистью.  Русский дервиш, да еще из Москвы – это вообще чушь собачья.  А раз не дервиш и не по делу – значит, нехороший человек.  От закона бегает, противозаконным промыслом промышляет.
Ситуация очень даже знакомая.  Мы с Эмкой как-то попали в Нукус, эту долбаную столицу долбаной Каракалпакии.  Надо было где-то переночевать, а в гостинице мест, естественно, нет и никогда не бывает.  Вот мы и шли по вечернему городку и громко возмущались.  Нас в конце концов услышал и подобрал один каракалпак, медленно проезжавший на «москвичке».  Вот просто из машины услышал и пожалел, фантастика на палочке.  Наверно, уж очень мы в глаза бросались.  Повез нас к себе домой, угощал всячески, сладким виноградом, еще более сладкими дынями и прочим, а потом зашел вот такой же разговор – чего, мол, мы тут делаем, если не в командировке.  Бабень моя разливалась соловьем про пресность московской жизни, красоты пустыни и жажду необычного, а хозяин мне все подмигивал.  Я тогда так ни черта и не понял, чего он мигал, и только позже, в Москве уж, узнал, что в те места многие ездят за маком и коноплей, про то Айтматов целый роман изобразил.  Там это очень ходовой товар и вообще весьма распространено.  Вот он и принял нас за хиппи-анашистов.  Хорошо хоть засомневался и товар так и не предложил.

Чтоб такого больше не случалось, я разработал легенду и позже следовал ей неукоснительно.  Так я своим гостям и сказал:

-- Я орнитолог. Считаю птиц и гнезда. – Обязательно нужно подтвердить чем-то бумажным, но тут у меня вообще блестящий ход.  Со времен моей безвременно прервавшейся академической карьеры сохранил я доцентское удостоверение, а оно кожаное, красное, тяжелое, с тиснением, ну роскошь, а не документ, хоть давным-давно просроченный.  Различия же между орнитологией и романо-германской филологией я считаю в данном случае нерелевантными.  Этим бесценным даром отдела кадров я в тяжелых ситуациях помахиваю, и эффект всегда чудодейственный – из пижона в замызганной, рваной штормовке, иногда с расстегнутой по забывчивости и от одичания ширинкой, я на глазах преображаюсь в начальника в двубортном костюме и, может быть, даже велюровой шляпе.  Одно слово – салтык.  Не просто Серега, а Сергей-ака, разрази меня гром. 

Правда, униформу начальника они могут домыслить, а могут и нет, тогда как свидетельства органов чувств, включая дикий вид моего судна, неизбежно сеют сомненья.  Так что полагаться приходится в основном на их природный такт и любопытство. 

-- Какой птиц?

К этому я тоже готов.

-- Фламинго. – Пришлось изобразить целую пантомиму, чтоб их описать: длинные, неловкие ноги, длинные клювы, массы птиц на мелких берегах.  И опять я подивился смышлености этих детей природы.  Сам бы я из своего миманса ни черта бы не понял, а Стрелец сразу спросил:

-- Ноги красный? – Слово «розовый» он не знал, но ясно было, что он с ходу допер, о чем звук.  Ну молоток.  Я радостно закивал головой:

-- Красный, красный, хотя вообще-то розовый. – Ничего розового под рукой не оказалось, но и без того понятно – говорим об одном.

Видно было, что чабаны восприняли мою легенду вполне серьезно.  Колонии фламинго – вообще редкая вещь, а с обмелением Арала, небось, совсем исчезли или исчезают.  Конечно, их надо считать, и вполне вероятно, что в Москве так и решили и послали меня.  Москва должна знать все.

Следующий вопрос:

-- Почему один?

-- Фламинго – осторожная птица.  Когда много людей, не спрячешься, не подберешься. – Святая истина, ни слова вранья, но все равно немного стыдно.

Гости несколько минут посовещались на своем наречии, потом сообщили мне название полуострова, около которого регулярно видели фламинго.  Я с важным видом записал этот вклад в орнитологию в корабельный журнал, а информаторы мои внимательно наблюдали за процессом.  Ну и что с того, что я морочил людям голову.  Зато им будет что порассказать сопливым ребятишкам, а те перестанут калечить фламинго ради шутки.  Если они тут еще останутся.  И фламинго, и ребятишки.

Ну и самый-самый заветный вопрос, как говорил Юлиан, «карачаевский»:

-- Тебе хорошо платят?

Почему-то именно на этот вопрос я грубо врать не могу, а лишь слегка привираю.  Смещаю хронологические рамки.

-- Нет, я студентов учу, мне за это платят. – Платили, во всяком случае, а чему я их там учил, это мое собачье дело. – А птицы, это я бесплатно делаю.  Добровольно. На общественных началах, типа. Потому что птиц люблю. – Я не был уверен, что насчет любви к птицам им понятно.  Интересно, они своих верблюдов или лошадей любят?  Что-то такое должно быть.  Как не любить малого жеребенка?  Или ягненка.  Такая милота.  Тут у меня были сомнения, но я настойчиво продолжал: -- Красивые птицы.  Очень красивые.  И редкие.  Море высохнет, совсем исчезнут.  Надо что-то делать.

Они покивали.  Они согласны: насчет птиц надо что-то делать. Никто ни черта не думал про то, чтоб сделать что-то для них самих, но это у них в другом отделении головы, наверно.  Не так и не мать.

По счастью, они как раз съехали на более нейтральную почву.
-- Семья есть? – Ну, как ответишь?  Такое гадство, ни на один вопрос толком нельзя ответить.  Одно вранье получается.  Тютчевиада какая-то. Как, мол, сердцу высказать себя?  Другому как понять тебя?  Просто зияние в коммуникации, и все тут. Обрыв.  Пропасть. Если то, что у меня – это семья, тогда что есть жуть в крапинку?  И вот приходится все огрублять.

-- Жена есть.

-- Дети нет?

Я поднял один палец.

-- Одна.  Дочка.  Взрослая.  Замужем.

Взрыв приглушенного веселья.  Действительно, обхохочешься.  У человека – один ребенок, и та девочка.  Шутка сезона.  Оказалось, что у молодого Стрельца – семеро.  Насколько я мог понять, Джон Сильвер был не совсем уверен, каких размеров выводок у него самого.  Ну да, ты их строгаешь, а они то умирают, то выживают.  Да еще от разных жен.  Немудрено запутаться.

Как мог, я объяснил свои затруднения в этом вопросе.  Наполовину в шутку, конечно, хотя кто его знает.

-- У вас дети послушные.  Очень вежливые.  Уважают стариков.  Таких детей и я непрочь иметь хоть десяток.  А в Москве – как в том анекдоте: Разве ж это дети?  Это ж сволочи.  Одна, и та слишком много.

Тут уж я им польстил.  Довольны свыше всякой меры.  Похвала не просто им, а всей их, пардон, цивилизации.  Они прямо расцвели.  Они готовы были поделиться своим добром.  Они обменялись парой шуток по-казахски, а потом Стрелец сказал:

-- Приезжай сюда жить. Покупай жена, она десять дети родит.

Ни херасеньки себе поворот темы...

-- Сколько стоит жена?

-- Разный бывает.  Пять тысяч бывает, десять тысяч бывает.

Джон Сильвер сказал что-то, хитро ухмыляясь.

-- Чего он?

-- Он говорит, если ты бедный, укради невеста.

И вправду пират.  Впрочем, что ж, он дело глаголает.  Я и без него знал, что умыкание невест в этих местах – национальный спорт.  Бывает, что все действо разыгрывается как по нотам, по сговору, родственники невесты гонятся за счастливой парой ночью по степи на лошадях и машинах, палят в воздух и веселятся от души.  А иногда все до того всерьез, аж жуть берет.  Я как-то ночью наткнулся на такую сцену в Аральске.  Две кровожадные толпы вот-вот готовы были схлестнуться; видно, не сошлись в цене.  Уже нарастали волной истерические вопли, вот-вот завертится темным, дерганым клубком тотальная поножовщина, и уже кто-то лежал в темной луже, когда появилась милиция и принялась палить из пистолетов по ногам, еле разогнала, да и то вряд ли окончательно. 

Немудрено, что я поднял обе руки:

-- Нет, спасибо.  Десять тысяч я как-нибудь наскребу.

-- За десять тысяч, очень лючший невест.  Оч молодой, оч чистый, оч красивый.

-- Сколько лет?

-- Двенадцать.  Какой хочешь, такой возьмешь.

Вот те на.  Двенадцать.  Хороши шуточки.  Двенадцать.  Это ж подумать только.  Офигеть можно.  Я представил себе это дело в некоторых деталях, потом вздохнул:

-- Нет, пожалуй, староват я для таких штучек.

-- Сколько лет?

-- Сорок два.

Еще один взрыв деликатного веселья.  Джон Сильвер сказал, явно на основе детального знакомства с предметом:

-- Шестьдесят лет хорошо жениться.  Последний жена, самый молодой жена, оч сильно любить будешь.

Ну Гумберт, ну пират, ну сладострастник старый.  Конечно, такую оч сильно любить будешь.  Как же ее, засранку, не любить, когда ей двенадцать, и притом она не стерва московская, а скромная такая казашечка, тихая, игривая кошечка, ни слова поперек, а сплошное почитание.  Небось, песенки будет скулить и на домре бренчать, пока детишки из нее не полезут.  Во соблазн, блин.  Хоть обрезание над собой учиняй.  Ну, положим, крайнюю плоть откромсать – нехитрое дело, можно потерпеть, хоть наверняка в антисанитарных условиях.  А как же с остальным?  Тут же целая трансфигурация нужна.  Преображение.

-- Ну блин, пошли-поехали интеллигентские заморочки, прорычал Кэп a parte. – Такой цимес обламывается, а ему преображение подавай.   Ты только вообрази себе эти титечки, эти попочки.  А у твоей что.  Какие-то вислые мешки с мукой до пупа, и брюхо тоже отвисло.  А талия, так это ж смех один. 

-- Ладно, Кэп, ты эмкины стати не тронь, родственница все же, не лошадь.  И вообще иди на хрен, не до тебя.  Тут целые новые миры манят.  Вот поплыву, надо будет это в деталях обсосать.  Будет где голодному воображению разыграться.

А пока надо собираться. Засиделся уж, дальше некуда.

-- Ладно, мужики.  Это все очень, очень интересно.  Я обязательно подумаю.  Это ж серьезное дело.  А сейчас надо двигать.  Поздно уже.  Спасибо за душевный разговор.  Не знаю, что бы я без вас делал. – Тут уж все было истинная правда и вполне искренне, без булды.  Не знаю, может, такая спешка посреди приятного разговора – супротив этикета, но меня вдруг как-то резко потянуло вдаль, подмывало сорваться с места, буровить пространство.  Наверно, есть все же какой-нибудь такой... ну, бог не бог, а бесенок такой, бегает, шмыгает, подкалывает людей пикой, а на пике вымпел, а на вымпеле написано: «охота к перемене мест».  Кажется, дромомания называется.

Я быстренько упаковался, поддул поплавки, оттащил «Фрегада» от берега, погрузил шматье.  Двигался при этом живее обычного – слегка выпендривался.  Гости мои тем временем оседлали своих коней-недомерков.  Джон Сильвер преловко подскочил, навалился животом, а потом вскарабкался в седло с обезьяньей прытью.  Наверно, ему ловчее было бы садиться справа, но такая похабель, конечно, ему и в голову не могла придти.  Они неподвижно сидели в своих седлах, внимательно наблюдая за моей суетой и очевидно запасаясь впечатлениями.  Для хабара все сойдет.  Время от времени они перебрасывались парой тихих слов – небось, насчет клоунского вида моего судна.

Когда мне оставалось только отчалить, я подошел к ним, мы подержали руки друг друга, на среднеазиатский манер, и пару раз повторили все ориентиры, которые должны привести меня к Бузуляку.  Я подошел к своему кату, повернулся и прокричал:

-- Увидимся в следующем году!  Приеду, привезу калым!  Десять тысяч, как договорились!  А вы подберите мне самую молодую, самую красивую невесту во всем Косшохы-ы-ы!

Ответом было вежливое гоготанье.  Я оттолкнулся, помахал им и принялся грести.  Минут десять спустя оглянулся снова, но фигуры всадников, теперь слегка уменьшенные и смутные, недвижимо маячили все там же.  Небось, опять какой-нибудь пункт восточного этикета.  Потом мне пришлось обойти небольшой мысок, выгребая против свежего бриза.  Тут я повозился порядком, а когда оглянулся, фигуры всадников исчезли.  Пусто, словно они мне привиделись.  Одни разводы берегов да плоская степь за кормой, утыканная кое-где невысокими тоскливыми барханами.

Глава 15. Как я подзалетел в Лету

Притча о Шапке-камне. – Диалог посреди пустыни о любви. – Залетейские настроения. – Песнь о верблюде. – Стоянка Уютная. – Дискурс о пользе Других

Давно уж я поставил парус и рулил себе спокойно по ветру, а в голове все перекатывались подробности беседы.  Нежданно-негаданно содержательная получилась встреча, или, может, только казалась таковой с голодухи.  Да нет, практической пользы масса.  Взять хотя бы то в рассуждение, что уйму времени сэкономил.  Если б решил смотаться в аул, сегодня уж из этой бухты вряд ли б вылез.  Значит, потерял бы целый ходовой день.  Это раз.  Пункт два: узнал про безопасный путь из Косшохы в Кокдарью и тем избавил себя от Бог весть каких неприятностей в открытом море. 

Пункт три не самый очевидный, но, может, самый важный: информация обо мне поступила на местную биржу хабара.  Тут новости распространяются из уст в уста с чудовищной, недоступной технической цивилизации скоростью.  Небось, не сегодня, так завтра все побережье, как бы экономно оно ни было населено, будет знать, что вот идет по морю на диковинного вида лодке из двух половинок, без мотора, но с нейлоновым парусом безвредный чудак из Москвы (волла!) и считает птиц с розовыми ногами, а в кармане у него важное красное удостоверение с золотыми буквами, и значит, он большой человек, хоть и одет как дервиш, алкаш, наркаш или геолог.  Очень полезная вещь, такой хабар.  Теперь я уж больше не неведомая и потому подозрительная величина, а имею свое определенное и вполне достойное место в местном микрокосме.  Обижать меня нельзя, а наоборот, должно принимать со всем радушием.  Может, и еще чего расскажу странного и удивительного.  А случись со мной какая бяка – ну, типа выбросит мое тело на берег, так меня хоть не оставят на съедение шакалам и коршунам, а прикопают где-нибудь со всеми почестями и сверху камней навалят навроде тура.

Один такой тур уже торчал в моей памяти. Нить дернулась, и поплыли картинки – про то, как я припозорился в том году, когда пришел на «Меве» к островку Шапка-камень, который больше похож не на шапку, а на гриб.  Плывешь к нему, и вырастает из моря каменный гриб со шляпкой метров пятьдесят в диаметре, а рядом плоские, белые ракушечные островки.  Чудное, славное место.  Слава Господу, у меня слайды сохранились из второго, неукраденного фотоаппарата.  И переход тоже был чудный.  Дул ровный-ровный бриз, паруса тянули изумительно, как под мотором, ни одного шлепка или плевка.  Накатывал вечер, затихала дневная суета, солнце краснело со стыдухи, что вот так пекло нам маковку весь день, и мы причалили к одному из этих белых-белых островов, суетились с ночлегом и любовались Шапкой-камнем.  Он тоже был белый с желтоватым отливом в толстой, приземистой ножке-колонне, кое-где только красные вкрапления.  А на шляпке у него, должно быть, птичьи гнезда одно к одному, потому как над ним летало несчетно птиц, не смолкали их вопли, а в воздухе стоял четкий запах гуано.  Но птиц тоже можно было понять: ведь змея не заползет на шляпку гриба, ей не преодолеть отрицательный уклон, она ж не альпинист.  Вот птички там и сбились в кучу.

Я тогда плавал не с Эмкой.  С нею я был в очередном разводе, ушел из дому и жил у тех американцев, что давеча добыли мне заказ на перевод Ахматовой.  Потом они меня проводили сюда с одной девицей, назовем ее, скажем, Машей.  Как у Пушкина.  Славная, кстати, девка, и мы с ней очень поладили, но я уже вроде упоминал про эти свои труды под персиковым деревом.  И потом все было расчудесно – в основном.   Только я сейчас не об этом, а о том, как я там, у Шапки-камня, припозорился.

Мы на островке несколько дней постояли.  Уж больно красиво было, особенно под водой.  Я подводной охотой занимался.  Рыбки не так, чтоб много, но была: и судак, и жерех, и сомята, и, конечно, сазан.  А главное, вода в Арале очень красивая, с синевато-зеленоватым отливом.  Акад. Лев Семенович Берг писал, что вода в Арале красивее, чем в Женевском озере, а уж ему ли не знать.  Он, небось, в Женеве сколько раз бывал, а я ни разу, и уж вряд ли буду.  Зато я еще пока живой, а он нет.  Но я не про это, а про воду в Арале, какая она красивая и прозрачная.  Чуть ли не как в Байкале.  Уронишь монету на каменистое дно, кажется, вот она блестит, только руку протяни, а на самом деле ни черта подобного.  Уж на что я нырец не из последних, толкаю себя ластами вниз, сколько могу, а монетку достать так и не выходит.

Что-то я все отвлекаюсь. Я, собственно, про то, как нырнул один раз около Шапки-камня и увидел на дне какую-то странную конструкцию: куча камней вроде тура на горном пике, в вершину тура белый флаг на палке воткнут, а вокруг него обвит пояс наряльщика, со свинцовыми грузилами.  Что за черт, думаю.  При чем тут белый флаг, и к чему свинцовый пояс?  Тупой я был в этих вопросах, а пояс мне как раз очень нужен был.  Его ж с собой тяжело таскать, и я при погружениях пользовался эрзацем, длинной такой кишкой из мешковины.  Насыпал в нее песку и камешков, обвязывался вокруг, и вроде помогало, но совсем не то, что настоящие свинчатки.  Свинец плавучесть любого гидрокостюма на нет сведет, и нырять легче легкого.  Так я и увел этот пояс.  Много позже, на полуострове Куланды, разговорился с одним стариком-казахом, и он мне рассказал, что за год до меня в бурю утонул у Шапки-камня подводный пловец из Киева.  Его долго искали, чуть ли не неделю, а потом нашли только пояс и сложили под водой в этом месте тур, вроде как бы в память.  Так я и стал осквернителем могилы, или памятника.  На каждой свинчатке того пояса оттиснут трезубец, а под ним надпись: «Киев».  Про это я ничего старику не сказал, только сам про себя переживал. 

А пояс тот до сих пор у меня.  Правда, две свинчатки из десяти потерял, при бурных обстоятельствах, но это к делу не относится.

Вот такое мне пригрезилось воспоминание; не иначе, как боги делали намек на предстоящее мне в недалеком будущем.  Взгрустнул я, вспомнив этот дикий случай.  Жизнь наша уж больно хрупкая.  Как у комара.  Я потом долго мучался, не мог понять, как это можно в гидрокостюме, в ластах, в маске, с трубкой – и вдруг утонуть.  Чушь какая-то.  При чем тут шторм?  Как будто я не плавал в шторм.  Это ж балдеж, если ты при всей сбруе.  Хоть десять баллов.  Тебя мотает вверх-вниз, а ты в душе веселие испытываешь.  Ну, опять-таки как у Пушкина: Есть упоение в бою и пр., я уж вроде цитировал.  И берег там от Шапки-камня близко.  Берег отмелый, прикрытый косой, скал нет.  Ну вроде никак потонуть невозможно.  А парень все ж утонул. 

Отсюда мораль: что бы ты о себе ни мнил, а земля лопнет, черт выскочит, хлоп тебя по жопе, и нету тебя.  И не думай, что вот тому киевлянину не повезло, а с тобой так не может быть.  Очень может быть, и даже хуже может быть.  Небось, его волной о Шапку-камень кинуло.  А у тебя что, голова чугунная?  Обыкновенная голова.  Только дурная.  Как твоя училка простодушно говаривала: умная у тебя голова, да дураку досталась.  Против фольклора не попрешь.

Фольклор фольклором, подумал я себе, а надо за ориентирами следить, чтоб войти в Бузуляк, а то занесет меня нелегкая вглубь архипелага, и буду я там болтаться до своей неестественной кончины, как древние в Лабиринте.  Надо сказать, описание мысов, островов и полуостровов, которыми меня снабдили давешние гунны, помогало, но мало, потому как все мысы и прочее были до ряби в глазах похожи один на другой – все песчаные и все плоские.  Надеялся я в основном на свой инстинкт, да еще наметанный глаз отыскивал на берегу всякие признаки прогресса в виде битых бутылок, консервных банок и прочего ржавья. 

Мало-помалу выяснилось, что не совсем понятным образом я попал-таки в этот Бузуляк, и он действительно больше был похож на широкую реку, чем на пролив, только без течения.  Кое-где как Волга в районе Калинина (пардон, ныне снова Твери), кое-где пошире, а по берегам камыш и дюны, поросшие редким саксаулом.  Во всем этом особая, пустынная красота, от нее просто цепенеешь, а объяснить, почему цепенеешь, ни за что не объяснишь.  Просто цепенеешь, и все.  И почему-то вспоминается приполярная тундра.  Красота там совсем другая, но такая же непонятная, душонку так и продувает мистикой.  Как здесь.

Ветер в этих прикрытых берегах совсем не был похож на своих шкодливых братьев-убийц в открытом море.  Он мягко тянул парус ровно туда, куда нужно, и только изредка скисал, но потом спохватывался и снова брался за работу.  А волны вообще сошли до размеров озерной ряби.  Я расслабленно щурился на ласковое солнце и никак не мог вспомнить, чего бы мне еще хотелось. 

Ничего больше не хотелось.  Только скользить вот так бесконечно по тихой воде под мягким ветром мимо этих неправдоподобных берегов.  Один саксаул чего стоит.  Сальвадор Дали удавился бы с зависти; никакому сюрреалисту такое не придумать.  А уж небо-то, небо...  Аквамарин, истинный аквамарин.

Если б можно было раздеться и прилепить на причинное место фиговый листочек, совсем был бы рай.  И Евочку бы сюда.  По моему теперешнему самоощущению, и пару Евочек не помешало бы, на мусульманский манер.  Это меня черти-гунны разбередили.  Подумать только: десять тыщ – двенадцать лет.  Во арифметика.  Впрочем, раньше и не то бывало.  Августин, даром что святой, к десятилетней сватался, на два года моложе брачного возраста, «а так как она нравилась, то решено было ее ждать».  Этот эпизод я четко запомнил.  Изящно ребята мыслили: раз нравится, можно и до двенадцати подождать.  И никаких тебе терзаний.

Я вздохнул.  Совсем некстати вспомнился старинный анекдот-загадка: чем отличается обладание от самообладания?  Ответ: после самообладания поговорить не с кем.  Эт верно, только бывает – и  после обладания особо не поговоришь.  Не о чем.  Ну что я ей буду говорить? Твои щеки алее крови зарезанного барана?  Твои груди – как свежее масло?  Твои очи – как серп новолунья?  Но, во-первых, слова все ворованные, а во-вторых, ей вряд ли нужны слова.  Если ее в гарем не запереть и евнуха не приставить, будет, небось, бегать к какому-нибудь казашонку, или он, змей, сам к ней заберется, чуть я за порог. 

Гоген на этом деле уже прокололся.  Его вахине (сколь ей годиков было, тринадцать? Перестарок, решительно старовата по здешним меркам) вроде бы и любила его, но как-то так получалось – он на рыбалку, а к ней хахель шасть, и пошло веселье.  Вот те и ноаноа, нюхай – не хочу.  Правда, это дитя Таити само просило Гогена начистить ей репу за шалости, а он ей в ответ Будду цитировал, насчет непротивления злу насилием, мудила сентиментальный.  А что бы я сделал?  Зарезал бы обоих, как барашков?  УК не позволяет.  Дал бы коленкой под зад, скорее всего, и пусть они моими десятью тысячами себе попочку подотрут.  Иль озверел бы и драл ее и дальше, только на садистский манер, клокоча от злости.  Как Эмку в последнее время.  Но разве этого душа взыскует?

-- А какого хрена она у тебя взыскует?  Чтоб к тебе, старому неврастенику, некто пылал со всею страстию нетронутой души?  Чтоб понимал твои искания, метания, и вибрировал в такт извивам твоего всклокоченного духа?  Это, брат, либо наглость неизреченная, либо дурость непроходимая.  Негоже предъявлять к жизни такие истерические требования.  Глупо.  И оставь Гогена в покое.  Во-первых, гений не тебе чета, полную залу картин нарисовал, вешать негде.  А во-вторых, правильно он все сказал.  Проще надо быть.  Мудрее.  Тебе про это уж тыщу раз говорено, а ты все ерзаешь, чего-то неземного ищешь.  Доерзаешься.

-- Врешь ты все, Кэп.  Передергиваешь, гад бесплотный.  Не надо мне неземного.  Мне бы самую капельку самого что ни на есть земного, теплого, мягкого, с простодушной улыбкой.  Так бывает, я знаю.  Потому что так было.  Чтоб можно было обниматься просто так, из приязни, и хихикать по-глупому ни о чем.  А иначе какая разница, объясни ты мне, между борделем и собственным твоим домом?  Если все так просто и даже еще проще?  Если все дело в механике?  То-то же.  Молчишь, змей подколодный.

-- А чего с балбесом препираться.  Тебя ж не переговоришь. Лингви-ист, – просипел Кэп. – Ты, лингвист, чем сексуальной дребеденью заниматься, катамаран подправил бы.  Дифферент на корму такой, что скоро по яйца в воде сидеть будешь.

Тут старый мореман был прав.  Связки камыша по бортам и на носу были целы и создавали плавучесть, как им и положено.  А на корме я сидел и вообще много топтался, камыши подавил, и они порядком набрались водой.  Оттого корма и осела.  В волнение это не очень заметно, а на ровной воде бросалось в глаза.

Я пристал к берегу, где было побольше камыша, и принялся за ремонт.  Закончил в третьем часу.  Заодно попил чайку и в первый раз попробовал соленой-вяленой сомятины.  Ну что толку описывать вкус. Чтоб как следует оценить, надо ж с мое поголодать, вымотаться, да питаться пару недель почитай одной кашкой.  Я сидел под саксаулами на берегу райского пролива Бузуляк, набивал брюхо деликатесной сырой рыбой, запивал чайком и плевать хотел на омаров, креп-сюзетт, утку по-пекински и прочее гурманство.  Я был вполне желудочно удовлетворенный индивид.  И так, кстати сказать, продолжалось, пока не потерял я сома вместе со всем остальным, включая подспудную веру в особое ко мне благоволение богов воды, земли и неба.  Но об этом – потом.  Этого нам никак не миновать.

И снова парус потянул кат вглубь пустыни.  Берега незаметно сходились, потом снова раздавались.  Пролив, судя по солнцу, слегка вилял, но не это было главное.  А главное было то, что весь пейзаж менялся не топографически, а совсем в другом измерении.  Становился все нереальнее, что ли.  Конечно, это у меня в голове что-то сдвигалось, какие-то тумблеры щелкали, поля меняли напряжение, и оттого казалось, что Бузуляк уже не Бузуляк, а река Лета.  Напейся из нее – и все прошедшее забудешь, и ты уже в потустороннем царстве.  Конечно, дураков нет пить эту соленую дрянь, но и без того пространство-время вытворяло малопонятные трюки.  Уже казалось, что никакой Москвы нигде нет, ничего в мире нет, кроме этих дюн, поросших неправдоподобными извивами черных саксаульников и скользящих мимо в гробовом молчании, словно у них на уме какие-то загадки похлеще сфинксовых.

Когда такое длится часами, потихоньку душой овладевает смятение и беспокойство, и еще желание что-то сделать, чтоб избавиться от наваждения.  Я прочувствовал, уже не в первый раз, откуда эта манера чукчей, степных акынов и прочих фольклористов распевать в дальней поездке про все, что попадется на глаза.  Причина называется сенсорный голод: все вокруг одно и то же, до тебя никому никакого дела, и так и тянет заявить о себе непонятно кому.  Когда чукча скулит свои рапсодии посреди белого безмолвия, он вовсе не слагает песнь в честь чего-то или кого-то.  Он самому себе и неведомым другим дает знать: мол, я еще способен соображать, что к чему, я не тень какая-нибудь залетейская, а вполне сенсибельная личность, могу эпитет сочинить, могу гиперболу, могу метафору. 

Впрочем, у чукчей, может, по-другому, незнаком-с, а у меня именно так получалось.  Кат обогнул очередной мысок, и за ним вдруг открылась забавная картинка: стоит здоровенный, несуразный, с длинными клочьями линяющей шерсти, совершенно одинокий верблюд по колено в воде и двигает нижней челюстью, жует свою жвачку и этак гордо на меня пялится.  Мне бы такую посадку головы, я бы давно лекарство от рака или от старости сочинил, или еще что.  И как только я его узрел, так непроизвольно захрипел на манер степного акына, без намека на знаки препинания, а мелодия вроде как из пиесы для пилы и одинокого эха:  А вот стоит верблюд По колено в воде стоит Скотина двугорбая Очень красивая Хоть и грязная Ме-лан-холи-чес-кая-я Жует свою жвачку Симметрично жует Челюсть влево Челюсть вправо Зубы желтыя-я-я  Нечищенныя-я-я Бесконечно жует Головы не повернет Повернул-таки башку Любопытно ему Скучно ему Один стоит Никто его не лю-юби-ит От хозяина сбежал От семьи сбежал Совсем одичал Вроде меня Я тоже сбежал Мы с тобой одной крови верблюд Ты и я Не жутко тебе Стоять жевать Тащить стоять Опять жевать Иногда спать Иногда реветь Раз в неделю пить Бабу раз в год Из-за нее беситься Ее сношать Потом остывать А что потом А ничего потом Белый череп В пыли при дороге  Утеха дервиша Вот что потом А я сам Чем я лучше тебя Белые кости  Останутся от меня И некому пожаловаться-я-я Всем плевать Дует ветер  Холод холод Пустынный холод О ужас бытия-я-я Мартын ходит надо мной Кругами ходит Хрипит как пифия-я А чего он смыслит Не больше меня-я Не больше тебя Дурака-верблюда-а Хоть он ближе к небу Совсем близко к небу Все там будем Так говорят Но это навряд Ой-ой-ой брат  Ой навряд, навряд...

Потом мне надоело петь.  Творческий посыл иссяк, рот пересох, а главное, такое пенье навевает дурацкие мысли.  Их все ж лучше прозой продумывать, если совсем прижмет, а того проще – отгонять поганой метлой.  Все хорошо, погода хороша, сом вкусный, пейзаж невиданный, и ведь его скоро совсем не будет.  Я наверняка последний из живущих, кому довелось плыть через Каракумы под парусом.  Какой тут может быть скулеж.  Надо мной не издевается ветер, не грозят во тьме рифы, не молотит о берег прибой.  Сердце должно петь.  А оно никак не поет, шкура его барабанная.

Весь сплин скорей всего из-за змея тайного, подколодного.  Он хоть ничего и не говорит, но эдак ехидно выглядывает из-за угла и без слов телепатирует: когда все так мило, это лишь антракт и прелюдия к крупной мерзости.  Только ты разлыбишься, а тебе бац по морде тортом, как Чарли Чаплину.  И это еще хорошо, если тортом.

У всякого моремана или скалолаза есть сложная система предчувствий, суеверий, предрассудков, знамений и прочей ведьминой муры.  Однако если посмотреть на это дело трезво и научно, тут всего лишь голый факт: везенья в этой юдоли печали неизмеримо меньше, чем самой жестокой непрухи, и дурные предчувствия оправдываются с математической неизбежностью.  Но это вовсе не повод для того, чтобы идти по жизни с перекошенной от страха мордой, и я пообещал тому гаду оторвать его зловредную башку, ежели он не прекратит подрывную работу.  Он и зарылся в какую-то кучу душевных отбросов, а совсем от него избавиться никак невозможно, и это тоже печальный факт.

Наверно, я за день далековато ушел вглубь пустыни, потому вечерний бриз дул слабенько, а потом совсем заштилел.  Вечер был много красивее дня, еще сюрреалистичней, что ли, особенно когда по пейзажу побежали тени от дюн среди мертвой тишины.  Кат мирно уткнулся в берег в уютном местечке, и через полчаса этот пятачок на прибрежной галечной полоске у подножья дюны, окруженный с двух сторон камышами, был обжит и знаком, словно мы с ним год на «ты».  Так я и пометил эту стоянку в корабельном журнале: Уютная.

Пока руки делали привычные дела, я собирался с духом.  Надо было поставить на ночь сетку, разжиться свежей рыбкой.  Вода в Бузуляке оказалась потеплее, чем в открытом море, но на самую чуточку, и я опять скакал и верещал, как резаный поросенок.  Отсюда телеграфная запись в корабельном журнале: ««Весна священная», ню, посреди Каракумов».

Когда весь ритуал был исполнен, ужин съеден, ночлег готов, я угнездился рядом с догорающим костром на коврике-самолете и предался откровенному сибаритству.  Любовался на звезды, прислушивался к блаженному чувству усталости во всех членах и лениво перебирал в голове всякую рухлядь.  Самомилейшее время дня.  И звездочки дружелюбно перемигиваются, и камыши ласково перешептываются, и волнишки еле слышно, любезнейшим образом лижут берег.  Так бы и растворился во всем этом.  Время от времени над водой вылетал крупный сазан, делал сальто и шумно  шлепался о воду, и каждый раз охотничий инстинкт подбрасывал меня на моем ложе, но я успокаивался тем, что ловушка насторожена, сетка стоит, и какой-нибудь шалун обязательно ночью попадется.

Потом взошла луна, поплыла на спинке, заливая все вокруг изумрудным светом, а через пролив протянулась золотистая дорожка.  Это уж было слегка чересчур, потому что именно так мне мерещится счастье бессонными зимними ночами: обязательно лунная дорожка, длинная медленная волна, и чтоб еще мачта чуть поскрипывала.  Ничего, даст Бог, поскрипит и мачта, благодушно и неосторожно подумал я.  Надо будет устроить себе ночной переход, для полного кайфа.  Когда – ммм, черт – если доберусь до Кокдарьи, от нее до Казакдарьи пилить и пилить.  Будет время и для ночного перехода.

Спасибо гуннам – рассказали мне про Кокдарью.  И вообще генеральное им спасибо.  Они мне и про меня кое-что объяснили.  Ишь, как слова из меня поперли, лишь только завидел себе подобных.  Вот тебе и анахорет, любитель цитировать де Лабрюйера: Ce grand malheur, de ne pouvoir être seul
.  Далеко мне до анахоретства.  Ну, казалось бы, что у меня общего с гуннами.  Никакого контакта-понимания толком наладить невозможно, все приходится адаптировать и искажать, и получается по тому слову – все мы острова в океане, обмениваемся зарядами лжи через проливы одиночества. 

Впрочем, им-то как раз ложь ни к чему.  Обо всем они судят однозначно, у них жизнь такая, одно-однозначная, матлогически будь сказано. Это я вертелся, как уж на вилах, чтоб что-то осмысленное сказать.  Но и в таком псевдообщении воссиял определенный метафизический свет и кайф.  А ты говоришь – в анахореты.

Нет, положительно в существовании Других есть смысл, и не только для них, а и для тебя самого.  Положительно.  Чушь этот француз-шарлатан сморозил: мол, ад – это Другие.  Во-первых, я сам себе такой ад, что никаких Других не нужно.  Во-вторых, на практике оказывается, что отсутствие Других – тоже не мед, а очень даже наоборот.  И благодаришь Неведомо Кого за крошки Другости, которые вот так попадаются на пути. 

Тут такая лемма напрашивается: наверно, главное все же – уметь сделать из любого ада, с Другими или без, маленький оазис для личного употребления.  Оазик.  И не скулить, если почему-то не получается.  

Ну, поскулить немного можно, невелик грех.  У многих авторов все их писание сводится к скулежу: ах, какой я хороший, какой мир бяка, полюбите меня, пожалуйста, чистенького, лишь слегка чумазенького.  Пользы от этого нисколько, но и вреда чуть.  А вот хвататься за пушку двенадцатого калибра...  Это уж надо быть круглым идиотом с маленькой буквы, если посмотреть отсюда.  Ладно, Бог с ним, с двенадцатым калибром, но ведь «Фрегад», если честно, он ведь тоже орудие самоубийства, только особо замысловатого.  Вроде русской рулетки.

– Ну, это глядя как посмотреть,-- съязвил Кэп. -- Ребята вон в одиночку лазят на Джомолунгму, и шансы у них послабее твоих.  Так что кончай размазывать метафизическую кашу.  Не хрена с обыкновенного экстремального туризма сопливый экзистенциальный навар снимать.  И без тебя охотников хватает.

Я посмотрел на «Фрегада». Он лежал наполовину в воде, наполовину на суше, жалкий, сморщенный, перекошенный из-за того, что один поплавок сдулся больше другого, и какой-то взъерошенный, потому как во все стороны торчали камышины.  И все равно – над ним сияла звезда, и когда подувал ветерок, на топе геройски трепыхался вымпел, ванты и штаги потихоньку посвистывали, а в торчащих впереди рубки поплавках чувствовалась готовность рассекать волны ровно столько, сколько понадобится впредь.  Никаких пораженческих настроений, словно на борту у него был золотыми славянскими буквами враскорячку начертан девиз: «Утремся и дальше попремся».  Excelsior, типа.
Моя ли вина, что в ту минуту мне, сытому и сонному, ненароком примстилось, что «Фрегад» так и понесет меня вперед, из одного солнечного дня в другой, что я переломил себя и готов жить дальше, сколько и как повезет, оставляя за кормой разную шелуху – опостылевшую жену, сомнения в себе и многом, чушь несбыточных бредней, и ежели понадобится, то и страну...

А вот это уж дудки. Разве что под пистолетом.

Глава 16. К могиле и обратно

Перемычка. – Иду в разведку. – Сайгаки в моей жизни. – Мавзолей. – Привет от Министерства обороны. – Трепет счастия. 

Следующий день начался так же мило и весело, как закончился предыдущий.  Когда я подошел к камышам, в сетке бушевали два здоровенных сазана-хулигана.  Пришлось с ними повозиться.  Они мне чуть сеть не порвали, замотались в ней по уши, и я долго выпрастывал их, аккуратно выпутывая нейлоновые нити из жестких плавников.  Пригодится еще сеточка-кормилица. 

Потом я этих гладких поросят чистил и запекал в фольге в собственном соку.  Милейшее дело жареный сазан, особенно в смысле перекуса: не надо приставать к берегу, не надо разводить огонь, сидишь себе на корме, жуешь и только косточки выплевываешь в набежавшую волну.  А сазан до того вкусный, аж сладкий.

Но это потом, а пока что я с ними возился, возился и довозился чуть не до полудня.  Поздно двинул в путь, но поначалу все шло лучше некуда.  Ветерок был по-прежнему очень славный, брюхо сытое, настроение благодушное, я довольно жмурился, пошевеливая веслом на корме, пожирал глазами психоделические виды и очень не сразу сообразил, что тихо-тихо въезжаю в катастрофу.

Этот старый сластолюбец Джон Сильвер оказался все же прав, твердый шанкр ему на язык.  Поначалу кат свободно проскальзывал над мелкими местами и только изредка цеплял поплавками песчаное дно.  Когда это случалось, я вставал, упирался веслом в плотный песок и проталкивал его дальше.  Потом мелкие места пошли всплошную, а береговые дюны угрожающе нависли над самым краем воды.  Я спустил парус, впрягся в лямку и потащил кат à la bourlaс.  К тому времени на душе у меня было уже черным-черно.  Похоже, скоро упрусь в непроходимую мель.  Придется возвращаться ко входу в Бузуляк и выбирать иной маршрут.  Я аж зубами заскрежетал, до того жалко было потерянного времени. 

Как и предсказывал этот хренов гунн, воды было то по колено, а то и вовсе по щиколотку.  И так, и эдак идти было тяжело и противно, к тому же я частенько оступался в ямы поглубже, и это было еще противнее.  Остановившись передохнуть, я вдруг заметил, что на поплавках выступили белые пятна соли.  Мать-перемать, этого еще не хватало.  Понятно, на мелководье солнце выпаривает влагу, концентрация соли крепчает, но мне-то зачем это нужно.  У меня и так поплавки на ладан дышат, а что с ними сделает соль, дураку ясно.  Я зачерпнул воды ладонью, попробовал на вкус и тут же извергнул с животным стоном: она была не просто горько-соленой, но еще с каким-то блевотным гипсовым привкусом.

Настроение сломалось вконец.  Я упрямо тащился вперед, но каждый шаг был отравлен мыслью о том, что его же придется отматывать в обратном направлении.

-- Отрицательный результат – тоже результат, -- пробормотал над ухом Кэп, но это была такая чушь, что и отвечать глупо.  Отрицательными результатами пусть экспериментаторы забавляются, им за это платят, а я вольный верблюд, мне подавай положительную жвачку. 
-- Так ведь терпелку надо иметь.  Тебя крыздят, а ты терпи.  Тебя сношают, а ты получай удовольствие.  А не можешь, тогда летай самолетами Аэрофлота и не строй из себя конкистадора.

– Да я че, я ниче.  Бреду ведь.  Это я на время затуманился.  Сказал же поэт: тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп.

– Баба он был истерическая, а не поэт.  Любуйся видами, тебе говорят.  Такого больше никогда не будет.  И жизни другой не будет.  Это в телевидении бывает replay, а у нас все штучно.  Затуманишься на час, а другого часа  взамен не будет.  Весь час – тю-тю.

Диалог, может, и дальше тянулся бы, но голоса в голове перебрехивались громче обычного, и я немного сдрейфил, забеспокоился: уж не выталкивает ли меня пустыня из литературной игры в клиническую шизофрению.  В те времена такие мысли меня еще пугали.  Я заткнул фонтан, молча переставлял ноги и краем глаза послушно косил по сторонам.

Только и этому пришел конец.  Протока все больше походила на соленое болото и вдруг за малым поворотом уткнулась в солончаковую перемычку.  Приехали.  Я тупо повел очами.  Перемычку скорее всего нанесло ветром, но впереди не видно было и признака возобновления водного пути.  Песок, повсюду песок.  По сторонам высились крутые барханы, словно полные смуглые груди разлегшихся матрон, а меж ними все тот же красноватый песок, и непонятно было, где меж ними недавно пролегало русло пролива. 

Я присел на песок и глубоко задумался, глубже некуда.  Надо было выбирать: либо немедленно возвращаться назад, либо идти на разведку в надежде найти продолжение Бузуляка – через километр, или два, или пять.  В последнем случае до Кокдарьи наверняка уж всего ничего останется, так что был смысл попробовать.  Мысль о возвращении вспять, да еще против ветра, была слишком тошной, и ум от нее испуганно шарахался.  Но и перспектива волочить кат несколько миль по песку удручала донельзя.  В общем, я корчился на рогах дилеммы и только ножками сучил.  Типичный цугцванг: любой ход вел к положению еще худшему, чем предыдущее.

Чтоб занять себя чем-нибудь, пока голова ищет выход из безвыходного положения, я вскипятил чаек, перекусил вкусной сазанятинкой.  Возможно, от этого наглый оптимист во мне возобладал, и я решил-таки сходить в экспедицию.  Совсем ненадолго, убеждал я себя.  Глупо ж возвращаться, если вода всего в километре-другом, а то и за следующим барханом.

Я скинул осточертевшие бродни и надел легкие галоши с загнутыми азиатскими носами.  До этого я пользовался ими только на стоянке, а тут вот сгодились в серьезном деле. 

Вид с близлежащего бархана оказался скучнее некуда.  Во все строны тянулась пыльная каменистая степь с проплешинами такыров, белесыми солончаками и отдельными островками таких же песчаных холмов, как и тот, на котором я стоял, а то и цепями их.  Из растительности – шары верблюжьей колючки да редко-редко тычки саксаула у подножья дюн.  Из животного мира один я, и больше никакого тебе животного мира.

Я ввернул глубоко в песок кривую саксаулину, подобранную внизу, привязал к ней кусок грязного бинта, взял азимут на юго-юго-восток, спустился с бархана и поплелся на поиски неведомого водного рая, ни капельки в него не веря. 

Земля под ногами лениво покачивалась, а сами ноги слегка подрагивали.  В последнее время я все больше сидел, мышцы растренировались, а давешняя работа бурлаком их притомила.  Уже через полчаса пешего хода я вполне убедился, что искать тут воду – предурацкое занятие, вроде поисков чистой пламенной любви в борделе.  Даже ветер стал как-то суше, холоднее и противнее, и казалось, он толкал меня в спину с одной целью – унести меня туда, где и костей моих никто не найдет, не соберет и не прикопает.

Ноги сами уже останавливались и готовы были нести меня назад, когда из-за ближайшего барханчика послышались какие-то странные звуки, словно кто-то часто-часто кидал камешки, каждый раз по паре: цок-цок, цок-цок, цок-цок, а временами получалось arpeggio: цок-цок-цок-цок.  Я ничего не успел подумать, только инстинктивно замер, и тут из-за холма на меня выскочили четыре крупных сайгака.  Они шли своей обычной стелющейся рысью, пригнув головы с короткими рожками и чудовищными ноздрями, больше похожими на недоразвитый хобот, к самой земле, словно что-то на ней вынюхивая.  Как только звери сообразили, что я не пень, а злой охотник, они разом остановились на мгновенье, шарахнулись в сторону, подскочили высоко-высоко, на свой антилопий манер, и в миг исчезли за буграми.  Я, конечно, завопил, загикал, засвистел, я побежал на бархан, но это все были рефлекторные действия вроде танца дикаря, всплеск бессмысленной энергии и разрядка нерва.  Уже через несколько секунд с вершины холма только и было видно, что клуб пыли далеко-далеко, да еще можно было различить, как время от времени то одна, то другая антилопа исполняет фирменный сайгачий номер – воздушный прыжок-полет метров на пять, а потом снова переход на немыслимо быструю рысь, так что вроде и ног не видно, одно туловище летит над землей, низко опустив голову.

Когда и клуб пыли растворился вдали, я воткнул в песок еще одну палку, привязал к ней еще один клок бинта и поплелся дальше.  Если есть животные, то должна где-то быть и вода.  Конечно, сайгаки двигались как раз к той воде, откуда я сам пришел, но об этом думать не хотелось.  Когда какое-то дело начнешь, то дальше тебя несет в основном упрямство, и не всегда это к хорошему.  Однако я шел и ухмылялся: приятно было встретить старых знакомых. 
Я видал сайгаков в Калмыкии, в Ногайской степи, на плато Уть-юрт и в прошлые свои плаванья по Аралу, но так близко на меня они выскакивали всего раза два-три.  А убил я за свою жизнь только одного, и вполне заслуженно, не то, что браконьеры, которые мотаются по степи ночью и бьют бедняг из-под фар, да еще больше калечат.  Они ж гонят стадо, пока все не перебьют.  Лупят из кузова машины на расплав стволов.  Потом возвращаются по своему следу и подбирают, что лежит, а подранки уходят в камыши.  Там их волки режут и кушают, из-за чего на Черных землях этих хищников раплодилось видимо-невидимо.

Я своего сайгака выходил честно, и было это давным-давно, в первый год моей учительской карьеры.  Заслали меня после вуза в глухие ставропольские степи преподавать сельской пацанве немецкий язык.  И все бы ничего, но уж больно настойчиво пил коллектив, а я ж совсем зеленый, не впитой, и часто блевал желтеньким.  Ужасные страдания испытывал, и потому смывался в степь на охоту при первой возможности.  Зима на Черных землях выдалась многоснежная, и сайга от бескормицы подалась к предгорьям, топтать зеленя.  Вот и разрешили отстреливать их без суда и следствия.  Дикость и свинство, конечно: животное терпит бедствие, а его картечью по рогам.  Но по молодости лет жажда преследования и убийства была во мне сумасшедшая, и я таскался за ними целыми днями.  Ходил, ходил и выходил.
Как сейчас помню, тридцать первого декабря было, и вдруг оттепель, солнышко.  Я уже к полудню еле ноги волочил.  Попробуй, побегай по раскисшей суглинистой пахоте, когда на каждый сапог по пуду грязи липнет.  Наконец заметил, как небольшое стадо ушло в распадок и из него не вышло.  Начал скрадывать.  Сначала шел пригнувшись, потом вприсядку, а последние метров триста на брюхе по-пластунски полз.  Вывозился в грязи, как свинья супоросая.  Подполз к краю лощинки, схоронился под терновым кустом, выглянул – и точно, некоторые лежат, голубчики, отдыхают на солнышке, а часть пасется.  Я тоже полежал, привел дыхание в порядок, выцелил лежачего рогаля покрупнее, пальнул – он и мордой в землю, а стадо как ветром сдуло.  А когда я к нему подбежал, он вдруг на ноги поднялся и даже скакнул, но сухенькие ножки его подломились, и он снова мордой в землю.  Я все отворачивался, когда глотку ему перерезал, старался в глаза ему не смотреть.  Мерзейшее дело охота.

Потом было еще хуже.  Он же, черт, с хорошего телка весом, а мне до дому километров пять-шесть, не меньше.  Но делать нечего, подполз я кой-как под него, взвалил на загривок, потом еле-еле встал с колен.  Пошатался, пошатался и пошел нога за ногу.  Здоровый лось был ваш покорный слуга, однако.  Молодой.  Сейчас бы ни за что не сдюжил.  А главное, остановиться и передохнуть никак нельзя было; во второй раз я бы его точно не поднял. 

Когда пришел домой (я при школе жил) и сбросил этого дьявола в сенях, надо мной пар стоял столбом, через два свитера и стеганку прошибал.  А потом, как водится, собрался весь педагогический коллектив, разделал сайгака под орех, наварил-нажарил, натащил спирту и укушался в лоскутики, благо Новый Год.  Еще помню, со мной жинка нашего учителя рисования танцевала, рослая такая баба, все мясами терлась, а тот возьми и приревнуй, чуть не до драки.  Ну, обычные российские номера. А я ведь жутко выходился, и от спирта меня в сон потянуло.  Даже полночных курантов не дождался, смылся в свою комнату и сладенько так заснул.  Только помню, перед отключкой ружьишко свое ласково погладил и какие-то слова говорил.

...Я завспоминался до того, что забыл свою святую обязанность – следить за ориентирами.  Оглянулся назад, а палки с бинтом нигде не видно.  Вот это было совсем ни к чему.  Конечно, я более или менее держался своего азимута, но уж по опыту знал: компас в пустыне – плохая подмога.  Вроде четко держишь направление, но все до того однообразно, что можно пройти в тридцати метрах от бивака и переть дальше, пока всю пустыню не пересечешь.  Одному, на своих двоих, без лошади и собаки – гнуснее этого способа бродить по пустыне не придумать.  А я ведь отлучился из лагеря на часок и даже баклажки воды с собой не взял. 

– Ну, ты ж у нас опытный путешественник, да к тому же еще лирик, стоик и вообще философ.  К чему тебе баклажка. 

– А не пошел бы ты на все те буквы, Кэп.  И без тебя поташнивает.  Захочу – тебе на зло загнусь.

Но это я, разумеется, бузил.  Загибаться никак не хотелось.  Тяга насчет загнуться отпала, как высохший струп – я и не заметил, когда.  Вместо того был злой кураж и упрямство.  Отчетливо хотелось жить да жить и, возможно, даже какого-нибудь нематериального добра наживать.  Вот так-с. 
Я вскарабкался на близлежащий бугор, уставился на северо-северо-запад – пусто.  Ни фига нигде не белеет, и непонятно, какой бархан – мой.  Может, он ниже других, и те, другие его заслонили.  В тысячный раз проклял себя за то, что не взял в поход свой восьмикратный полевой бинокль.  Ну и что с того, что он старый и громоздкий; небось, не подломился бы под тяжестью.

Я повернулся по ходу, на юго-юго-восток, и сердчишко мое екнуло.  Там, в далекой дали, белело что-то полусферическое, а что в пустыне может быть грязно-белым и полусферическим?  Только юрта.  Значит, не зря я все же перся в эту даль.  Вот где меня накормят, напоят верблюжьим молоком и горячим чаем; вот где я переночую в тепле, наверняка с блохами, и все-все разузнаю.  Может, и лошадкой или верблюдом разживусь, перетащить кат к воде.  А ходу до юрты полчаса, не боле.

Первые минут пятнадцать мне шагалось радостно и резво, а потом какой-то червяк принялся изнутри точить, и чем дальше, тем злее.  Уж больно неживая какая-то была эта юрта, никакого около нее движения – ни верблюдов, ни лошадей, ни резких воплей пацанвы, ни собачьего лая.  А под конец я тащился так просто, отбывал номер.  Уж стало четко видно – никакая это не юрта, а нормальная одинокая могила мусульманина.   Дикая насмешка какая-то.  Человек рвется, человек чуть не бежит, видит перед собой цель, а целью оказывается белая хладная могила.  Глупая притча просто.  Я ж  твердо знал, что life is real, life is earnest, and the grave is not its goal
.  И на тебе, подсовывают именно могилу.  More grave than gravy
, если суродовать Диккенса.

Могила, точнее усыпальница – типичная для этих мест. Они ж тут сами могут всю жизнь в блохастых вонючих юртах ютиться, а мертвецам строят мавзолеи на века, с зубчатыми стенами, куполами и шпилями, украшенными полумесяцами.  Как ебиптяне пирамиды.  Странно только, что этот мавзолей – не слишком, впрочем, роскошный – вот так одиноко торчит.  Обычно они образуют целые города мертвых, потому как у каждого рода свое кладбище, и мертвецов везут туда хоть за сотню верст, и в течение сотен лет, наверно.

Я обошел мавзолей кругом, потрогал зачем-то стенку.  Ничего примечательного – метра три высотой, и не очень древней постройки.  Обмазанный глиной саман.  Внутрь заходить не стал.  Ну их, этих мертвецов.  У них своя компания, у меня своя; хоть и не было у меня в тот момент никакой компании.  Одна радость, что это не я там лежу.  Не Бог весть что, но все ж можно эдак абстрактно мимоходом отметить.

Я присел под стенку, высыпал песок, набившийся в галоши, и тоскливо уставился на свесившееся над горизонтом ражее, красное солнце, на удлиняющиеся тени барханов.  Тени изменили пейзаж до полной неузнаваемости.  Он и раньше был несколько лунный, а теперь как две капли воды, селена селеной.  Вот сей секунд солнце шмыгнет за барханы, потом зарево погорит, а потом до самого восхода этой самой луны будет тьма кромешная, и как мне при всем при этом нашарить путь назад, к кату?  Оставаться здесь нельзя, это ясно: замерзну к чертовой матери.  Температура же с темнотой обрушивается чуть не до нуля.  Да и «Фрегада» на ночь бросать нелья – вдруг шакалы?  Возьмут и порвут в лоскуты.

Мысль о шакалах стегнула, как крапивой по голой заднице.  Я вскочил и чуть ли не на рысях тронулся в путь, но быстро образумился.  Сюда я шел часа три, и на путь назад надо положить столько же, если не больше.  Значит, рысь отставить.  Силенки убывают, поберечь надо.  Пошел ровным солдатским шагом, а в руку взял компас и проверял себя чуть ли не через каждую сотню шагов.  Самое гнусное, что может приключиться – начну плутать, и дело пойдет на излом психики.  Эти штучки нам давно знакомы.  Начнет казаться, что вот он, давешний ориентир, или вот мои собственные следы, а компас врет, компас сломался, к черту компас.  Стоит поддаться на эти завихрения, и человека можно списывать с корабля.  Забурюсь вглубь пустыни, заметет меня песочком, и никаких тебе мавзолеев.  Растворюсь в природе-матери.

Сейчас мне эта мысль была совершенно омерзительна.  Видно, пустынный ветер окончательно повымел из головы всю суицидальную дурь, что могла еще заваляться кое-где по углам, и все рисовалось вполне четко: никакой паники, компас не врет, к тому ж ветер как дул, так и дует с северо-запада, небо ясное, Полярная звезда на месте, никто ее не крал, и силенки пока есть.   А то, что холод, что зубами цокаю – это ж много лучше, чем летнее пекло.  Вот от него без воды можно в два счета свариться.  Тепловой удар, и со святыми упокой.

Стемнело уже вкрутую, даже земли толком не было видно, и я только на слух различал, шаркают ли мои галоши по песку, по глине, или по каменистому участку.  Когда на пути попадался бархан, я не обходил его, а упрямо карабкался вверх, хоть там и ветер дул вроде холоднее, и песок набивался в галоши, и все равно ничего не увидать, как я ни тщился различить где-то впереди белый кусочек трепыхающейся марли.  Вот уж точно игла в стоге сена, когда и сам стог как игла в стогу побольше.

Пошел уже третий час, как я отправился пешим маршем от могилы, а ничего похожего на узнаваемую местность нет и в помине.  На небе в полный накал полыхали холодные, неоновые звезды, и в их свете пейзаж изменился так, словно меня перенесло в какое-то неведомое, странное место, где я никак не мог проходить несколько часов тому назад.  Ну разве что во сне. 

А тут еще этот обломок... Это уж была форменная издевка.  Впереди что-то слабо забелело, я непонятно чему обрадовался, кинулся на этот блеск, споткнулся и чуть не расшиб себе вдребезги колено об эту штуковину.  Блестел здоровенный, искореженный, зазубренный кусок металла где-то в половину моего роста и метра два длины, вроде части фюзеляжа самолета или куска ракеты.  Однажды я мотался с бандой мотоциклистов по Каракумам, и нам такие штучки несколько раз  попадались.  Мы тогда умозаключили, что в пустыне проводят то ли испытания ракет, то ли учебные стрельбы, в общем, что-то малоприятное, от чего надо держаться подальше.  А как это сделать?  Кто его знает, когда, откуда и куда прилетит такой вот небесный подарок?  Я тупо посмотрел на роскошное, разукрашенное звездами всякой величины бархатное небо, прямо как занавес в хорошем театре.  А что, подарочек мог прилететь хоть сейчас.  Но если честно, я в это не очень верил.  Это было бы слишком.  Хотя – у судьбы слишком не бывает.  Чего хочешь выкинет, падла подкупная.  Ахнет, грохнет, и чирикнуть не успеешь, не то что убежать.  Как тут не стать развеселым фаталистом.

Как истый крестьянин, я пощупал железяку на предмет чего-нибудь  отломать-отвинтить и приспособить в хозяйстве, но потом отдернул руку и вообще отвалил: а вдруг эта сволочь радиацией пышет или ядовитым своим топливом гептилом?  Ясное дело, не духами ж пышет, и не туманами.  Надо было уносить ноги.  Только вот ноги уже не больно несли.

Медленно-медленно, словно карабкаясь на пятитысячник на подходе к вершине, я взобрался на очередной бархан, огляделся – и затрепетал от счастия.  Слабенько так, но затрепетал.  Слева по носу сквозь темень отчетливо проступала неширокая светлая полоса.  Похоже на обломок ятагана, механически сочинил я про себя, но это было пошло и излишне.  Главное – то был Бузуляк, ничего другого не могло там быть, и совсем близко.  От него тянуло ветром, и я ощутил на губах привкус соли – у мореманов это чувствилище развито.  Похоже, я уже некоторое время шел параллельно проливу и так мог далеко зайти.  До самого моря. Это в лучшем случае.

Как говорят в хоккее-футболе, остальное было делом техники.  Я зашагал в сторону ятагана, постанывая и повизгивая, но это так, для разрядки.  Минут через двадцать я уже сидел на песке рядом с катом и последним усилием воли сдерживал смертное желание сейчас же, немедленно напиться сырой воды из канистры.  Но в словах «холерный вибрион» было что-то такое холодное и мерзкое, что я запалил все же костерок, вскипятил котелок воды, а потом долго сидел, прихлебывая чаек и растекаясь в блаженстве.  От костра тепло, от чая тепло, а впереди еще теплый, мягкий спальник.  И ведь ничего этого могло и не быть.  Могли  быть ветер, холод, тьма, песок, бездушные звезды и ни шерстинки надежды.  Непонятно, кого и благодарить за избавление.

Кроме меня там никого не было, значит, себя и надо благодарить.  Так получалось логически, но это казалось слишком просто.  У нас ведь просто ничего не бывает.  Я имею в виду нас, прослойку, коей главное занятие – волноваться по пустякам, разводить вокруг них символические облака на потеху практическим людям.  Только я и сам в достаточной мере практик, раз вот так смотался в неведомое и даже вернулся.  Мозоли на ногах набил, чем и заработал право символятинкой побаловаться.  Я бы и сидел, баловался, но уж больно выходился, а потому дальше плоско-очевидного ничего не придумал: вот, мол, сходил, заглянул за грань, испугался, похолодел, и погнало меня курц-галопом назад.  Тут оно как-то привычнее. 

Тут оно не  Бог весть что, конечно, но лучше, чем Ничто.  А бывает и очень даже ничего...

Глава 17. Ретирада, сиречь отступление 

Снова бурлачу. – Здравствуйте, я – поручик Киже. – Верблюд: Humph! – Полет на крыльях бриза. – Дождь на закуску

Когда я был в десятом классе, мы с Рыжей Нинкой с нашей улицы баловались очень интенсивно, возились до боли в яичках, практически постоянной.  Она уже на втором курсе института училась и горячая была, как печка; плюнь – зашипит.  Ну и добаловались.  Дело житейское.   Пришлось ей, бедненькой, идти выскребаться – так это, кажется, у них называется.  Бессердечная врачиха так ей и сказала: Любишь, мол, кататься, люби и саночки возить. 

В тот день безжалостная эта пословица не раз приходила в бедовую мою головушку.  Из аппендикса, куда меня затащило «авось», пришлось выбираться вброд и тащить на себе саночки-катамараночки.  Ветер был жесткий, встречный, и ни парус, ни весло не годились.  Пришлось сочинить упряжь и тащить «Фрегада» назад, бурлак бурлаком, и не было ни минутки оглянуться вокруг на чудный пейзаж, которым недавно любовался взасос.  Какие тут любования, когда голова опущена, руки болтаются, как у Репина, а глаза таращатся под ноги – не дай Бог рухнуть в какую-нибудь ямищу или затащить судно на мель.  Где помельче, по щиколотку или около того, там было попроще, там я пер напрямую по середине.  Когда же начались невеликие, но глубины и омутки, пришлось обходить по берегу разные заливчики, и оттого путь удлинялся не в меру.  Горько было вспоминать, как я недавно скользил себе в ту сторону под свежим ветерком, истекая поросячьим восторгом.  Думал, Господа Бога под уздцы ухватил.  Подспудно я уже слегка запаниковал: а не выйдет ли так, что залетели мы в аппендикс за пару дней, а выбираться будем неделю?  И что тогда?  А вот что: выпью я всю воду, или почти всю, и придется мне тем же милым манером, пехом-пехом, нога за ногу, возвращаться в блаженную бухту Косшохы пополнять запасы.  От этих мыслей хотелось кого-нибудь укусить, но кусать-то некого, кроме самого себя. А себя жалко как-то, и без того шишки на меня сыплются, как из корнукопии какой.
Так проталкивался я сквозь пространство с очень неясными перспективами и превеликими трудами, шмурыгая тяжеленными сапогами по песчаному дну, шлеп да шлеп, и только хотел сам себе пожаловаться на монотонность бытия, как налетел шквал с ливнем и, что называется, умыл меня.  Уж если судьба заделается сволочью, то оттягивается от души, как запойный пьяница.  Пока не потопчет, не измордует тебя в кровь, в печенку, в селезенку, не успокоится.  У Шекспира это изящней высказано.  When sorrows come, they come not single spies, but in battalions
. Но на то он и Шекспир.  Куда нам до него. Впрочем, был он, не был – тоже мрак.  Тут мы с ним два сапога пара.  Был, не был – один хрен.

По-хорошему, надо бы мне после дождя остановиться, развести костер, согреться да обсушиться.  Промок ведь до трусов, аж в промежности терло.  Но уж больно страхи обуяли, и стал Бузуляк-музуляк этот казаться какой-то дьявольской западней, откуда грешникам вроде меня нет возврата.  Хваленый мой разум, чуть ли не с большой буквы, начал потихоньку сдавать.  Так и казалось, что вслед за дождем еще какое-нибудь дерьмо на меня обрушится.  Ладно, решил я, на ходу согреюсь и обсохну.

Попер дальше, все так же спотыкаясь, не слыша ничего, кроме надоевшего плеска сапог в мелкой воде, и не думая особо ни о чем.  Вместо мыслей были муть и предчувствия.  Ну в точности как один умный-безумный человек восклицал: Я погиб, это ясно! Мне уже нет спасенья! И ничего возвышенного нет в моей голове. Я задыхаюсь… Вот именно.  Ну ни граммулечки возвышенного в моей голове – потому как откуда ему взяться?  Правда, когда косил глазом на саксаульники по берегам, то их трагически задранные, изломанные руки казались этюдами к «Гернике».  Иногда, впрочем, мерещилось, что руки эти вздымаются горе довольно саркастически, на еврейский манер: Соседи, мол, посмотрите на этого идиота...

Чтоб попридавить трагедию и сарказм, снова затянул «Дубинушку»,  только Шаляпин из меня стал никакой, и вместо мелодии получался неблагозвучный хрип.  Песня быстро сошла на нет, благо и слова все вышли, какие знал.  Да и ни к чему это.  И без пенья, уходя в себя, тупея, я становился непроницаем для всяких переживаний, кроме каторжной усталости и закипающего где-то вглуби отчаяния с отчетливой траурной каемочкой.

День уж почти весь вышел, а я все еще не добрался до стоянки Уютной, и непохоже было, чтоб я к ней приближался.  Почему-то было очень важно до нее дойти.  То был бы знак, что я в своем, знакомом мире с привычными, измеримыми расстояниями и временами, а вовсе не блуждаю по притоку Леты, где все может быть, где непонятно, есть ты на самом деле или чья-то выдумка, поручик Киже в брезентовых лохмотьях, Vater morgana
, а этот клятый Бузуляк, небось, закольцован, и ходить тебе  здесь по кругу до скончания веку на потеху местным шайтанам.

Ничего такого я тогда, конечно, не продумывал в деталях и словах, а просто был такой комок решимости идти хоть всю ночь, лишь бы добраться до Уютной. Наверно, первые пересекатели Атлантики или Тихого чувствовали что-то похожее: плывешь, плывешь сквозь океан, а он, сука, никак не кончается.  Тоже мужички могли подумать, что незаметно перебрались в другое измерение, по-нонешному говоря.  За облака куда-нибудь.  Не знаю, как они там с этим разбирались, а я себя примерно так уговаривал: представь, что этот путь до Уютной – просто толстый и скучный роман или трактат, который нужно перевести.  Ты про такие вещи все знаешь.  Достаточно долго-долго молотить по клавишам, и страшенный кирпич непременно перемелется в труху твоих слов.

Не ведаю, выдержал бы я тогда характер или повалился бы в конце концов на песок, так и не переломив судьбу, если б не верблюд.  Я прямо остекленел, когда свернул за мысок и увидал эту нелепую фигуру.  Похоже было, что он так и стоял здесь недвижимо с момента нашей первой встречи, по колено в воде, все так же симметрично жуя свою жвачку, которой у него, небось, неисчерпаемые запасы, как у американцев чуингама.  Ни дать, ни взять памятник самому себе.  Статуя. 

Я ему не то, чтобы страстно обрадовался, но боевой дух мой он поддержал, это определенно.  Стоя напротив его жующей морды, я обратился к нему с речью примерно такого содержания: 

-- Дорогой, многоуважемый Верблюд!  Спасибо тебе за то, что стоишь тут, как монумент, и напоминаешь нам о базовых ценностях.  Ты абсолютно прав – не надо суетиться, ни при каких обстоятельствах, ни под каким клиентом.  И ко времени надо относиться именно так, свысока немного.  Течешь, мол?  Ну и теки на фиг, а я тут постою.  А пространство вообще... тьфу, иллюзия.  Майя, блин.  Свобода духа превыше.  Сколько ни бегай из точки А в точку В, свободы духа этим ни добавить, ни убавить, ибо свобода – внутри нас. 

Кэп, конечно, не утерпел, встрял:

-- Так какого ж буя ты тут ерзаешь с места на место? От юбки бегаешь? От общественного строя? От профсоюза? 
Клянусь, я честно не понял вопроса, все начисто забыл: От какой такой юбки?  Какой в задницу общественный строй?  От этой чепухи только мутный силуэт остался где-то во мраке за углом.  Тут даже верблюд фыркнул: Humph!  Небось, Киплинга в кустах за барханом начитался.

Не стал я морочить себе голову бессмыслицей.  Высказал, что накипело, и мог теперь брести дальше.  А только слышу – шаги теперь не только мои, но и верблюжьи: шлеп да шлеп по мелководью.  Оглянулся – и точно двугорбый за мной плетется, гордо эдак задрав голову, как у них водится.  Так меня это умилило, что захотелось погладить его, похлопать по шее, что ли.   Только не на таковского напал.  Я остановился – и он стал.  Я к нему – он от меня.  Я пошел дальше – и он за мной.  Наверно, человечное слово и верблюду приятно, подумал я.  А впрочем, не дано нам знать, отчего верблюд за человеком идет, какая меж ними нить.  Из любопытства, от скуки, с голодухи.  Может, его тоже сенсорный голод обуял.  Небось, надоедает презренье к времени изображать.  Хочется еще что-нибудь слышать, кроме собственного Humph!

Хотите верьте, хотите нет, но от этой встречи на стыке соленой воды, пустыни и метафизики у меня даже изнеможение прошло, осталась одна привычная усталость.  Словно меня еще подзавели, и я теперь знал – с этим добавочным заводом я непременно куда-то добреду.  А тут еще Вечерняя Звезда объявилась на небосклоне.  Я остановился, вроде как на звезду полюбоваться, а на самом деле отдохнуть слегка, потом буркнул сам себе, Hitch your catamaran to a star
, и повлекся дальше.  

Не знаю, долго ли, коротко ли я так брел, весь в мыслях о звездах и верблюдах, а также Ральфе Уолдо Эмерсоне и иных, не запомнившихся материях, но в конце концов дошло до меня сквозь эту мысленную взвесь, что ветер уже давно не дует мне в глаза, а аккуратно холодит правую щеку.  Я остановился, как споткнулся.  Ветерок – галфвинд, а я дуром километры меряю!  Глупо, аж зла не хватает.  Тут одно из двух:  либо берег начал загибаться немного на запад, либо подул ночной бриз – от земли с любовью к морю.  Очень подходящий ветерок, не сильный, но ровный-ровный.

Я оттащил кат подальше от берега, поднял парус, взобрался на свой насест и откинулся на спинку с легким стоном блаженства.  «Фрегад» бодро зашлепал по мелкой-мелкой волнишке, не быстро, степенно, но туда, куда надо, а я наконец мог замереть, вытянуть свои гудящие кости и только слегка пошевеливать рулем-веслом.  Несколько раз оглядывался на дружественного нам верблюда.  Тот потянулся было за мной, даже потрусил слегка по берегу, вроде как бы наперегонки, но потом плюнул верблюжей слюной на эту затею и растворился в накатившей тьме за поворотом.  Не задалась наша дружба.  Напоследок я вяло махнул ему ручкой и пропел: Fare thee well! And if for ever, Still for ever, fare thee well
.  Прощай, мол, и если навсегда, то навсегда прощай. Гусь свинье не товарищ.

Контраст между тягловой деятельностью последних двух дней и беспечным скольжением меж фантастических берегов в густеющих сумерках был до того резкий, что я готов был простить всем и практически все.  Мог замурлыкать шансон в унисон легким шлепкам ряби о поплавки, шелесту ветра, шороху редких камышей.  А мог и скользнуть в сноподобный транс, и так оно в конце концов и вышло.  Кат мой нечувствительно въехал в какой-то магический экран, еще красивее реального, и заскользил куда-то к теплой-теплой земле, непременно с кокосовыми пальмами над пляжем, а на пляже известно что – все загорелое и округлое.  Только вот катамаран вдруг ни с того, ни с сего рыскнул.  Я вскинулся и матерным шепотом, а также твердой рукой наставил его на путь истинный.

Чтоб удержать себя от этих полетов к райским островам, принялся я орать песни, все в ужасном вкусе, но и это не помогло.  Когда сон начал одолевать меня между строками, я твердо решил: на сегодня хватит.  Бриз как раз к тому времени тоже скис, потерял всю свою joie de vivre
 и уснул не хуже меня.  Его только и хватило на то, чтоб тихо и дружелюбно подтолкнуть меня к берегу.

Стоянку Уютную я, наверно, проскочил чуть раньше, когда придремал, но и здесь было довольно мило, только не было никаких сил соображать – уютно, неуютно, красиво, некрасиво.  Все действия пришлось планировать в мельчайших деталях и строго одно за другим, словно я наклюкался в ноль, но упрямо не желаю отключаться.  Развязать вот этот узел.  Так.  Оттащить мешок на берег.  Чуть дальше.  Так.  Вытащить палатку.  Вытащить, я сказал.  Так.  Вытащить спальник.  Не дергать, ничего не рассыпать.  Так.  Теперь.  Палатку ставить не будем.  Матрас надувать не будем.  Разостлать палатку на песке, развернуть спальник, засунуть спальник в палатку.  Одно в одно.  Так, аккуратно.  Не спать, не спать, сейчас заснем путем.  Раз-деть-ся.  Какая сволочь изобрела эти ботфорты...  Остальное не надо.  Лезем в спальник.  Уф.  Не забыть подмигнуть бледной молодой луне.  Ишь, лежит на спинке, задрала тонкие золотистые ножки...  Подмигнуть не успел – кто-то стер все начисто.

Среди ночи, а может, ближе к утру, проснулся с совершенно мокрой рожей, головой в луже.  Дождь.  Наверно, долго лежал под этими струями, прежде чем они продырявили мертвецкий мой сон.  Я еще и полежал немного, жмурясь на капли, потому как тело было похоже на мешок с желе из сладкой боли, а голова отказывалась верить, что все есть так, как оно есть, и что манихейская эта вселенная – гестаповка, решившая загнать меня далеко за пределы человечески выносимого.  Но эмоции у меня, видно, уже заклинило, и вместо мата и стенаний я просто угрюмо решил: Значит, ставить палатку.  Терпелка вдруг обнаружилась, как у русских под татаро-монгольским игом.  Еще пару секунд полежал, потом выкарабкался из спальника.  Не вылезая из палатки, разделся догола, натянул сапоги, глубоко вздохнул и с тихим визгом выскочил под дождь. 

Ветер, воспитанный где-то в Арктике, стегал меня щедрыми пригоршнями холоднющих капель, и когда он унес накопленное в спальнике тепло, зубы застучали, тело задрожало, но я продолжал возиться с колышками и веревками, и скоро палатка стояла чин-чинарем.  Огляделся – не забыл ли чего, потом выпрямился на дрожащих ногах, запрокинул голову, погрозил невидимому небу кулаком и возроптал не хуже Ноя, но нечленораздельно, а опять-таки хриплым визгом.  Странный жест со стороны марксиста-дарвиниста, но что было, то было, чего уж тут.

Нырнул в палатку, растерся грубым полотенцем до мышечного восторга, а потом снова угнездился в спальнике, еще хранившем тепло, и это было лучше, чем кровать по спецзаказу в президентском люксе десятизвездочного «Хилтона».  Я никогда и рядом не стоял с «Хилтоном», но ведь воображать не запретишь, особенно нам, сочинителям. 

Впрочем, не про то надо было думать.  Я заметил, что воды в Бузуляке прибыло, а палатка моя стояла прямо под барханом, и перенести ее повыше никак нельзя.  Если еще нагонит воды, как бы не пришлось выбираться из гнезда вплавь.  Злодейство, конечно, но с местных диких богов все станется.  Никак не могут натешиться страданьями такой крохотной козявки.  Жаловаться негоже, некому и бестолку.  Подзалетел плотно.  В этих краях всем заправляет не благожелательно-нейтральное Провидение, а толпа вонючих, допотопных чудовищ, и юмор у них соответствующий.  Захотят еще похулиганить – и зальют, и поплыву я в своем спальничке до самого синего моря...  А там – песок, нежные волны накатывают на берег,  пальмы машут нам длинными листьями, цветные какаду порхают, а на песке, как уже сказано – все загорелое, мягкое, округлое, и много-много, его тут пахать и пахать...  Неясно, при чем тут верблюд.  Наверно, потому что пустыня, а с краю море. 

Приплыли.

Глава 18. Сплин посреди моря

Поражение аутосуггестии, торжество природы. – Планы на день. – Трагическая потеря. – Выбор маршрута. – Вперед, на Тайлакджеген. – Меры против гибели всерьез. – Загадки хандры в отсутствие барометра. – Девятый Башкалган. – Зыбь и тоскливая кода

Утром ощущение было такое, будто изувер-патологоанатом расчленил мое тело садовыми инструментами, протер куски формальдегидом, а потом сшил на живую нитку, через край.  Я попробовал расслабиться, распустить все мышцы, лежа на спине, и принялся гипнотически себя уговаривать: Вдох... Выдох... И вместе с выдохом отлетают все неприятности... Я расслаблен... Я абсолютно расслаблен... Расслаблены шея, щеки, лоб, лопатки, грудь, живот, нос, руки-ноги, член – тот особенно расслаблен... Расслаблен, я тебе сказал... По телу разливается тепло... Приятное тепло... Мне приятно... очень приятно... Какой на хрен приятно, когда все измочалено в хлам. 

Видно, уроки доктора Абрамзона не пошли впрок.  Не усвоил я методу аутосуггестии.  Усвоил, но непрочно.  Впрочем, тогда мы с ним исключительно насчет алкоголизма моего старались, а тут, наверно, надо как-то по-другому.  Придется выдергивать себя из спальника грубой силой.  Был бы у меня шерпа, я б еще повалялся, подурил с этим аутотренингом, а он тем временем чаек бы сварганил, как Эдмонду Хиллари этот, как его... Забыл.  Чего вспоминать, нет тут никакого шерпа, или шерпы.  Поползли, поползли, со стонами, веселей, веселей, ать-два, ать-два, з-запевай...

Кое-как, по разделениям, я встал на четвереньки и просунул голову в дверную щель.  Один взгляд на пейзаж – и в гробу мне снился этот аутотренинг.  Тишь, ни ветерка, проливчик гладкий, как пан-бархат, хоть и не знаю я ничего про пан-бархат, не баба ведь.  Небо холодно-голубое и высокомерно-бесконечное, как ему и положено быть в пустыне, а бывает столь редко.  Ну и, конечно, солнечный свет на всем, очень щедро намазан, от души, словно ван Гог расстарался.

Совершенно неожиданно для страждущего духа из меня вырвался дикий казачий гик, что убивает мышь в десяти шагах, а тело переметнулось через узкую полоску песка и плюхнулось голяком в свирепо опалившую воду.  Я молотил ее руками и ногами, только брызги да матюки разлетались по сторонам.  Не видать мне ни рая, ни чистилища даже, с такой лингвистической практикой.

Через несколько минут, порыкивая и отплевываясь, я выкарабкался на берег, растерся грубым полотенцем и всклянь исполнился восторгом бытия.  Месячный щенок позавидовал бы этим экстатическим переливам.  Оделся, вытащил нож, отхватил увесистый кус вяленого сома и, жуя, полез на сыпучий бархан, набрать дров и впечатлений.  Наверху было еще лучше, чем внизу, если такое вообще возможно.  Весь мир был такой свежий, чистый и, прямо скажем, красивый, что хотелось немедленно основать религию Пустынных Горизонтов.  Но это потом.  Сейчас важно наметить маршрут.  А как его наметишь, когда бинокля нет.  С такой подготовкой в части матчасти по московской канализации плавать, а не по Аралу. 

Я несколько раз подпрыгнул на месте, пытаясь увидеть, что там есть подальше, но потом стыдно стало.  Тоже мне, Нижинский нашелся.  И без прыжков было видно, что далеко к норд-весту левый берег Бузуляка распадался на темные точки и серебряные полоски – островки и проливчики меж ними.  Значит, если ничего не стрясется, через несколько часов я должен выгрести из этого сучьего аппендикса.

Забавно, конечно, но и вправду ничего не стряслось.  Я греб целый день, потихоньку скользил по водной глади и даже не очень злился на штиль.  Наемся еще ветреной погоды до икоты.  К вечеру подул несильный бриз, слабенький двойник вчерашнего, и я вообще размяк, сидел, умиленно глазел по сторонам, и лишь где-то на донышке, далеко внизу, привычно ежился суеверный червячок: если все так хорошо и мило, то вот-вот должно поплохеть.  Первый закон всемирного паскудства, еще Ньютон открыл.  А не открыл, так грош ему цена.  Должен был.
В этот раз я не стал дожидаться, когда бриз к полуночи сдохнет, а вовремя выбрал приличный островок и стал на нем биваком.  Когда палатка уже стояла и костерок потихоньку горел, я разделся донага и несколько минут ходил по берегу гордым шагом, как истый аварец или лезгин, потом начал пританцовывать, задрал руки, как в лезгинке, и потихоньку запел «шамиля», время от времени свирепо порыкивая «Асса... Арс! Арс! Арс!» и кидая угрожающие взгляды налево и направо.   А в голове тем временем бил барабан и резко сипела зурна, как в горах перед борцовской схваткой или боем на кинжалах, в шутку или всерьез, это уж как придется.  Раззадорился я не хуже самого свирепого джигита и только тогда полез в воду, но не за бестиальным ощущением восторга, а по делу: ставить сетку.

Только весь этот миманс пропал зазря.  Утром, сколь я ни высматривал сетку, море было пусто, словно никакой сетки никогда там и не стояло.  Я чуть волосы на себе не рвал, до того переживал.  Терять в походе снаряжение – самое разнаипоследнее дело и первый шаг к неизбежной страшной катастрофе, потому как только ее и достойно романтически настроенное мурло, снаряжение теряющее.  Еще жальче было того левиафана, что вырвал сеть с корнем и утащил ее в открытое море себе на погибель.  Небось, опять сом был.  Не сом, а сомина, сомище, сомяра.  И погибнет ведь ни за грош.  Замотается в сеть и всплывет кверху брюхом.  Нейлон не порвешь.  Одно утешение – выбросит его на берег, так шакалы попользуются, ежи, лисы и прочие любители дохлятинки.  Но все равно жаль до слез.  Я ж не японец.  Эти обормоты и китов почем зря лупят, и сети ставят в десятки миль длиной.  Сколь там живности зря пропадает – ужас.  Но они вообще какие-то безжалостные. Один Pearl Harbor чего стоит...

Насчет Pearl Harbor я уже положительно заврался.  И нечего из-за сетки Weltschmerz разводить.  Надо думать, как жить дальше.  И вот, прихлебывая утренний чайный рацион, я принялся перебирать варианты.

План (а).  Повернуть отсюда на юго-восток, в лабиринт архипелага, и пробираться все к той же Кокдарье.  Все как и в последние дни, только путь получится длиннее, чем по Бузуляку, провались он не скажу куда.  Pro: меж островами не так опасно, как в открытом море.  Если с моим вконец потрепанным «Фрегадом» что-то приключится, есть надежда добраться до ближайшей суши, а дальше по обстановке.  Contra: маршрут мог оказаться худшим вариантом бузулякской катастрофы – постоянно буду тыкаться в непроходимые перемычки и возвращаться назад против ветра.  Пока не кончится вода.  Что будет непосредственно вслед за тем, лучше не думать.

План (b).  Идти отсюда прямо на юг, вдоль внешней кромки архипелага, к острову Тайлакджеген, или к Месту-где-плыл-однолетний-верблюжонок, как мне растолковали давешние казахи.  Если им верить, на острове – покинутый рыбацкий кишлак, и еще там вроде должен быть колодец с более или менее пресной водой.  Вот там и можно решить, куда мне оттуда плыть – на Кокдарью или уж прямо на знакомую мне Казакдарью, хоть она и дальше.

Мысли о воде и возможность отложить решение на потом перевесили все contra.  Я о них и думать не стал, и так все ясно: длительной трепки в открытом море мой подряхлевший, поеденный концентрированным раствором соли кат не выдержит.  Поплавки теперь сдувались примерно вдвое быстрее, чем раньше.  Их приходилось поддувать чуть не каждый час – и это на спокойной воде.  Идти можно было только на авось.  Но тут ничего нового не было.  Что уж между нами, джентльменами и офицерами, еще один авось.  Повалю на юг.  Наверняка Кто-нибудь там, наверху, зареготал в этот момент, тряся потным брюхом, но до меня если что и долетело, то лишь слабое вонючее дуновенье.

Однако хватило ума принять кой-какие меры.  Давно бы надо.  Поплавки – самое мое слабое место.  Если прорвутся и наполнятся водой, кат булькнет на дно за пару минут.  Меньше.  Значит, надо успеть отрезать бортовые связки камыша, хотя бы по одному борту – правому, на котором мой спасплотик закреплен.  Камыш плюс плотик – на этом можно спасаться даже с некоторым комфортом.  Это Пункт Один.

Теперь Пункт Два: повесить на мачту полиэтиленовый мешок поменьше, а в него – маску, ласты, трубку.  С этим не пропаду, или пропаду, но не сразу, двадцать минут у нас есть, то бишь будет.  Авось какой-нибудь бережок поблизости сыщется.  Лишь бы успеть столкнуть с ног ботфорты да нацепить эту сбрую. 

– Жить захочешь – успеешь, -- буркнул зануда Кэп, и что тут ему скажешь?  Жить я теперь очень хотел.  Не просто не хотел умирать, а прямо-таки интенсивно хотел жить, а к смерти имел стойкое отвращение.  Но я, кажется, про это уже говорил, и не раз.  Только вот у того киевлянина с Шапки-камня тоже была вся эта сбруя, и жить ему, небось, хотелось не меньше моего, а чем дело кончилось?  Тур на дне да белый флаг на туре. У меня и того не будет.

Я посидел еще, подумал, что б еще такое душеспасительное предпринять, но в голове было пусто, да и солнце пылало уж высоко, а главное – где-то там на донышке все равно никак не верилось, что эти мои приуготовления могут пригодиться.  Внутренний настрой – как у необстрелянного сопляка: кого угодно могут убить, только не меня.  А ведь вроде взрослый уже мужик.  Так и отчалил я, не веря, с Богом.  Хотя, может, и побледнел при этом, кто его знает.

Странный был денек.  Страннее предыдущих, во всяком разе, хоть и те не сильно нормальные были.  Я шел то на веслах, то под парусом мимо низеньких островов, иногда тащил кат буксиром через отмели, еле прикрытые водой, и все это время чувствовал себя... ну, как тряпочка.  Или как писательный инструмент восьмидесятилетнего героя.  Куда только подевались вчерашние восторги.  Умом я понимал, что надо бы любоваться редкостными видами – залитым солнцем морем, гладким до самого горизонта, крохотными забавными островками, длинными белыми отмелями с фантастическими кучами плавника и сварливыми либо погруженными в себя чайками.  Но глаза мои скользили по этой роскоши равнодушно, словно я каждый день видел и не такое со своего шестого этажа.  Сплин давил физически.

Ветер тоже был сам на себя не похож.  Все эти дни, чуть не с самого выхода, он дышал ровно и мощно, словно умная механическая сила, и парус, если тянул, то уж тянул без хлопков и рывков.  А теперь ветрило только и знал, что плевался и налетал маленькими гадкими шкваликами то с одной стороны, то с противоположной.  Вот он шарахает прямо в лоб, но не успею я закрепить весло, подскочить к мачте и убрать парус, как он сдыхает, оставив на память только густую рябь, и что мне остается делать?  Грести да шептать – Эаоэу иоэй!  Мне реи – вместо тополей, От гребли губы все белей И мреет шелест голубей...  Хотя какие тут на хрен голуби, одни хрипатые мартыны.  Погреб маленько, тут ветер снова налетает сбоку либо сзади, и снова надо ладить парус. Мореманы так и говорят про такое: крутит ветер, как блядища задницей. И правильно говорят.

Но не ветер был мне главное жало, а я сам.  Ветер что, с ветром я со всяким справлялся – с штормом, с шквалом, с приятным бризом, с мертвым штилем.  А что было делать с собой, непонятно.  Я уж был не я, а бурдюк с протухшей требухой.  Жизнь стала похожа на теннисный матч, который проигрываешь неумолимо.  Что ни делай, все прахом, ни удара, ни приема, ни слева, ни справа, все подачи в сетку.  Тебя сношают, как пацана, а ты знай тонешь в бессильной злобе да бьешь ракеткой оземь.  Самочувствие – словно у тебя простуда, зубная боль и геморрой, все разом.  Особенно геморрой.  
Прислушался к себе.  Вроде нет, микробы в крови не шустрят, одна костоломная усталость, но это несерьезно, я уж забыл, когда ее не было. А боевой дух все ж на нуле.  Лечь бы прямо в воду и не вставать. Лег бы, если б не так противно и холодно.

Еще с усилием поработал головкой.  В прошлом бывало так, что вдруг надоедает вот эта жизнь в сыром виде, ломается настрой и тебя мощно тянет назад, в цивилизацию – примерно так же, как совсем недавно тянуло из нее же в дикость.  Но я про этот маятник тоже все знаю, и вроде еще не время для отката.  Опять же в этом деле есть признаки, сигналы: вдруг маниакально хочется вафелек с молочком, или жареного картофеля, или чешского пива, или еще чего.  Не сказать, чтоб мне этого сейчас не хотелось, особенно пива, а лучше водочки, «Столичной» из холодильника, аж густой от холода, с ледяными потеками на бутылке, и обязательно перелить в графинчик, и чтоб погода пасмурная, грустная, ликеро-водочная, а лампа пусть будет зеленая, как в ресторане «Машук» в Пятигорске, и еда такая же: лобио, сациви, зелень, селянка по-грузински, шашлычок по-карски, или можно чанахи, почему нет, вах...  Конечно, всего этого хотелось; но чтоб маниакально, как беременной женщине солененького – ни-ни.  Вполне мог перетоптаться.  А меж тем мысль об усилиях, целях и движении была омерзительна.  Настрой примерно такой – пусть меня унесут с поля на носилках с поломанной ногой, не жалко.  А тараканы в башке шелестят: Is all that we see or seem But a dream within a dream?

Это потом уж мне стало ясно, что небольшой приборчик под названием «барометр» открыл бы мне тайну этого органического недомогания, назовем его так.  Наверняка давление упало корове в трещину, и очень глубоко упало.  Но это было до того элементарно, Ватсон, что никак не могло придти в затурканную мистикой голову.  Я был не вполне еще зомби, но определенные надежды в этом смысле подавал.

Проплыл остров Девятый Башкалган.  На нем торчала триангуляционная вышка, но я на нее едва глянул, хотя в иное время это зрелище наполнило бы мое сердце пеньем и золотом, the singing and the gold.  В таком путешествии точно знать, где ты находишься – редкостное удовольствие и даже, можно сказать, счастие.  Тут сомнений быть не могло: остальные восемь Башкалганов тянулись более или менее меридионально, и отличить их друг от друга, а также от десятков других, безымянных, можно было бы, только написав на каждом из них номер.  А вот Девятый торчал ровно поперек хода. Назвали б «о-в Перпендикулярный», и дело с концом, угрюмо подумал я, угрюмо обходя восточную его оконечность.

Потом я долго выгребал из «тени» острова – пространства, прикрытого им от волнения и ветра.  Ветра никакого не было ни в «тени», ни за ней, а вот волнение – мощная, безмозглая, мертвая зыбь – стала допекать уже в паре кабельтовых за островом.  Приличный штормяга где-то поработал, проклюнулась в голове апатичная мыслишка.  Этот же шторм мог вскорости найти и меня, но ни испуга, ни еще чего это соображение не разбудило.  Так и утонуло в вате.  Когда падает подпиленное дерево, лесорубы кричат «Бойся!»  По-моему, очень правильно и даже остроумно кричат.  Только мне вот никто ничего такого не крикнул, а внутри вся механика отказала.  Заклинило.
Зыбь несла меня примерно туда, куда нужно, и я сидел, как мумия, лишь изредка пошевеливая веслом, чтобы подправить ход, и тупо слушал душераздирающий скрип мачты.  От болтанки ее нещадно качало, связи, небось, давно уж ослабли, а на волне и в тишине скрип просто стал слышнее.  Я знал, что все это очень вредно для здоровья – и мачты, и в особенности поплавков.  Поплавки могло проткнуть или протереть основанием мачты, они тут же потянут меня на дно, и придется и вправду пускать в дело свои смешные спассредства.  Страшно, конечно; только лень и апатия лежали таким пластом, никакому страху не пробиться.  Небольшая паника побулькала в темном закоулке и заглохла.  Я пообещал кому-то разобраться с этим скрипом; не сегодня, так завтра.  А пока будем терпеть.

Солнце потихоньку скатилось к дальнему краю моря, но и закат был какой-то безрадостный.  Я тупо смотрел на вечерние выходки краснорожего светила, словно то были до смерти надоевшие трюки рыжего комика-идиота.  Самое же смешное вот что: я твердо знал, что порядочному человеку допускать такую депрессуху неприлично, порядочный человек обязан вытащить себя за волосы из этого вонючего зыбуна – но как?  Там, в другом мире, всегда наготове поэтическая книжка либо музыка: поставил пластинку или добежал до консерватории, и готово – новый человек.  Есть еще бутылек, но это хуже.  Это добром не кончается, а кончается либо в милиции, либо меж приветливых, но малознакомых ножек.  Можно еще сбежать из города в лес или еще куда.  А отсюда попробуй, сбеги.  Это в цивильном мире ты отвернулся к стенке – и Вася, уже ушел в затвор.  Тут не отвернешься и не сбежишь; все жестко, без понтов.

Я покрутил головой, оглядел потемневший мир вокруг.  Да, похоже я тут заперт покрепче, чем в своей берлоге на шестом этаже.  А на вид все очень мило и вполне – любимое словечко – трансцендентально.  Островки, утонувшее солнце, зыбь, море словно сжимается во тьме, горизонт все ближе.  Горизонта, собственно, никакого нет, а так, мутноватый раствор моря с небом, фифти-фифти.  Наверху тоже все как надо, пара звездочек проклюнулась специально, чтоб прогнать тоску.  Но тоска держится мертво, недвижимо.  Даже птички не радуют: прут табунами и косяками на север, а с какой радости прут, холодно же там, снег еще саврасовский по лесам, по полям, на картину и то смотреть зябко...

Ветер принялся докучать всерьез.  Слабенький такой бриз поднялся, однако дул почему-то прямо в рожу, очень недружелюбно, и никак не давал подойти к ближайшему островку-пупырышку, хоть давно уж пора становиться на ночевку.

Полночи я к тому островку промыливался и пристал, только когда ветер стих.  Хорошо хоть я с собой несколько саксаулин вез, а то и костерка развести было б нечем – до того мерзкий, пустой пупырь попался.  Тут хоть причина для хандры была, та же самая, что в предыдущую ночь: островок крохотный, нагонит ночью водички, и придется мне орать «Полундра!» и спасаться на своем корабле с полусдутыми поплавками.

Однако Бог миловал.

Глава 19. Крушение

Мать всех головных болей. – Дрема перед бурей. – Удар кувалдой. – Спасплотик. – К земле. – Камыш уплыл. – Коса. – Меня прибивает к земле. – Возня на берегу. – «Афганец», убийца и благодетель. – Палатка и спальник. – Жив буду – не помру

Бог миловал, природных катаклизмов не было, но и сна тоже особого не было.  Вместо него какое-то полудремотное одеревенение.  Сон поглубже пришел только на рассвете, а часа через два я сам себя разбудил придушенным храпом.  Никогда не храпел, а тут на тебе.  Но – до храпа ли.  По первому впечатлению весь мир был полон Головной Боли, а я – главный ее носитель, источник или получатель, не поймешь.  За что?  Ерш накануне не пил, любимых скрипичных концертов не слушал, диссертаций не защищал.  Несправедливо.  Вроде как с Раскольниковым – пошел мочить одну старушку, а рубанул двух.  Перебор.  Попробовал йогу, вроде бы я улетел в космическую высь, где несть ни печали, ни воздыхания, ни головной боли, однако ж шиш: боль за мной и туда увязалась.  Как тень, иль верная жена.  Сволочь подкупная, что тут еще скажешь.

Из теперешнего далека, конечно, видно, что то был последний знак или предупреждение, но тогда я все списал на бессонную ночь и погоду и решил попросту жить дальше.  Так ли, сяк ли жить – как получится.  Да и выхода особого не было.  Не оставаться же на том пупыре.  При свете дня он оказался еще мерзее, чем ночью.  Просто куча полусырого песка, ни грамма дров, ни былинки, ни кустика, ничего.  Обошел весь островок, как лунатик, скуля и морщась, но так и отчалил, не испив горячего.

Погода была копия вчерашней, только болтало сильнее, и зыбь какая-то рваная – иногда волны били по поплавкам с двух разных сторон почти одновременно.  Кат только покряхтывал, и я вместе с ним: головная боль в эти моменты зашкаливала за красную черту.  Попробовал прикинуть расстояние до Тайлакджегена, где плавал этот верблюжонок, наверно, такой же идиот, как и я.  Прикидывать что бы то ни было оказалось нечем – вместо головы был все тот же надутый баллон с головной болью.  Боль уже сочилась изо всех дыр.  К тому ж я мог пройти мимо того острова вчера, когда болтался полночи, как лисий хвост по насту, и куда я теперь пру – спроси чего полегче.  Ich ging im Wаlde So für mich hin, Und nichts zu suchen, Das war mein Sinn...
 Гете, блин.  Ну при чем здесь Гете, какой тут лес... Но действительно дрейфую so für mich hin, куда-то туда, а куда туда, зачем-почему, хрен его знает.

Потихоньку зыбь замерла, парус совсем обвис и даже не трепыхался от волнения, потому что не было никакого волнения.  Некоторое время я греб, точнее, лениво макал весло в забортную жижу, но потом решил, что никому особой пользы не будет, если голова моя от этих усилий расколется пополам.  Положил весло на колени и замер в ступоре.  Ступор быстро перешел в дрему на лошадиный манер, только лошади спят стоя, а я сидя.  И снился мне сон, а о чем, я так за всю последующую жизнь и не смог вспомнить.  По-моему, там не было не только слов, но и отчетливых картин не показывали – сплошная абстрактная мазня прямо из рептильных отделов головного мозга.  Наверно, привиделось что-то страшное.  Когда я наконец вскинулся, весь в холодном поту, сердце молотило, было отчетливое ощущение близкой смертельной опасности, и надо было что-то стремительно делать.

Первое, что я увидел, была адская черная стена, закрывшая всю южную часть и моря, и небосклона – там не было ни моря, ни небосклона, а только вот эта черная надвигающаяся стена.  Вряд ли я таращился на этот ужас долго – секунду, не больше – но успел увидеть все, словно в замедленной съемке: как смерчи поднимаются с поверхности моря и смыкаются с чернильно-черными воронками облаков, образуя пьяно танцующие, живые извивающиеся колонны.  Вся эта дьявольщина летела ко мне с бандитским посвистом и со скоростью курьерского поезда.  Я же сидел, словно в машине, застрявшей на переезде на пути этого курьерского, и не успевал даже ничего подумать, а только ощутить – Вот оно!  А что «оно», и так понятно.

В следующую секунду я уже греб, как бешеный, на разрыв сухожилий и слом дюраля, к полоске земли, наметившейся слева по носу, и хрипло-хрипло бормотал: «Далеко! Далеко! Не успеть! Проспал! Проспал, мудила! Господи, господи, страсть-то какая мамочки мои...» и прочие такие слова с опустошенными смыслами.  Ни с того, ни с сего подул легкий бриз, прямо мне в спину и навстречу налетающему урагану, и чуток подвинул меня к спасительной полоске земли, но как далеко она все еще была!  Господи, Господи твоя воля, как далеко... 

Потом бриз сник, а еще через пару минут парус облепил мачту под легким ударом ветра прямо в нос, и мне стукнуло в голову: пора.  Кинул весло на слани, метнулся к мачте, схватил мешок с заготовленными там маской, трубкой и ластами, потом назад, к насесту, одним движением натянул маску с трубкой и принялся яростно сдирать ботфорты, а только ботфорты ни в какую.  Тут я, наверно, совершил самый достойный поступок в своей жизни: взял себя в руки и аккуратно, не обращая внимания на налетающий ад, откатал голенища ботфорт ниже колен, и тогда они легко слетели с ног. 

Я уже нацепил один ласт, когда смерч шарахнул «Фрегада», словно кувалдой по морде.  Штаги беззвучно лопнули, мачта легла на корму, меня накрыло парусом, больно трахнуло по голове какой-то деревяшкой, но тут образовалось еще затишье на пару секунд, и я смог ощупью нацепить второй ласт.  Кат тем временем развернуло лагом, и следующий удар ветра унес парус, а возникшая ниоткуда мощная волна смыла сапоги, весло, канистру и чуть было не смыла меня, только я уже уцепился за свой спасплотик – связку камыша и принайтовленный к нему непромокаемый мешок.

Смешно, но и в этой адской передряге я успел заметить, что не потерял способности думать, а подумал я просто: Sauve qui peut!
  Хотя тут же еще мелькнуло, вскользь, А как тому, qui ne peut pas?
  Я видел сквозь маску, как болтающиеся остатки мачты раздирают каркас, каркас разламывается пополам и рвет поплавки, видел, что ката подо мной уже, собственно, нет, есть отдельные связки камыша и палочек в воде, которые вот-вот разнесет в стороны.  А руки тем временем дергали за нужные веревочки, крепившие спасплот к правому поплавку.  Узлы были уже под водой, сквозь запотевшее, забрызганное стекло ни черта не видно, но я знал узелки наощупь, и скоро налившийся водой поплавок отвалился. 

Подо мной теперь был только спасплотик.  Я навалился на него грудью, ноги болтались в воде, плотик кидало и рвало из рук, поминутно меня накрывало с головой, иногда я не успевал во-время задерживать дыхание и тогда глотал холодную мерзкую воду, заливавшую в трубку, но главный мой страх был – как бы меня не оторвало от моего обломка.  Я кое-как просунул левую руку под обвязку мешка.  Там еще болтался какой-то конец; правой рукой я обмотал им кисть левой и даже умудрился затянуть узел, а потом засунул и правую руку под другую обвязку и еще успел подумать: Все, теперь я с плотиком – одно.  Оторвет, так только с руками.

Во время всей этой возни я автоматически перебирал ногами, но привязавшись, сразу закрутил головой: надо ж плыть к земле, а где земля?  Земля где?  Стекло маски все время заливало снаружи.  Как я ни задирал голову, ничего, кроме воды и пены вокруг меня видно не было.  Тут оставшаяся вне паники извилина подсказала –  подождать, пока не вынесет на гребень волны.  Там я еще наддал ластами, высунулся над водой повыше и сразу различил еле видную сквозь потеки на маске темную полоску впереди слева, но Бог мой, как далеко!  Только я не стал думать – доплыву, не доплыву – а принялся размеренно молотить ластами, толкая плотик вперед, на волну, а с волны он скатывался сам, таща меня на себе.  Когда накатывал особо крупный вал, я инстинктивно поднимал голову на гребне, проверял, не исчезла ли полоска там, где была земля и не было смерти.  Полоска всякий раз оказывалась на месте, и это было нестерпимо.  Земля никак не хотела приближаться, хоть помирай от отчаяния.

Не знаю, сколь долго я воевал так с волнами, то ли вечность, то ли полчаса.  Не может быть, чтоб больше получаса, потому как в этом расплавленном льде и двадцать минут – невозможный срок.  Холод неумолимо-бесстрастно превращал меня в бесчувственную деревяшку без мыслей, без жизни и даже без страха.  Я уже не соображал, работаю я ластами или мои ноги просто болтаются где-то там сзади, временами стукаясь друг о друга.  С руками было не лучше.  Я еле видел их сквозь муть маски; оплетенные веревками, они обнимали мешок и были тут, при мне, но чтоб пошевелить ими – о том лучше не думать.  Да я и не думал.  Какие там в тракшу думания…
Единственное, что во мне оставалось более или менее живым – это дыхание.  Зубы намертво закусили загубник, челюсти ломом не разжать, но легкие продолжали гонять воздух сквозь трубку и даже рефлекторно задерживали дыхание, когда голова уходила под воду.  Время от времени все же приходилось глотать порцию студеного Аральского моря. 

Не знаю, что это было, скорее всего крупная коряга, плывущая в погруженном состоянии, а может, камень на дне или еще что, не могу сказать, только волна подняла меня повыше, а потом грубо шарахнула об это что-то.  Я почувствовал тупой удар по коленям, и почти сразу вокруг всплыло много камышин, которые тут же унесло волной.  Ну вот, связку камыша раздолбало, подумал я с внезапной злостью на кого-то, выдувая воду из сноркеля.  Теперь меня держал только мешок, и нельзя сказать, чтоб надежно держал – голова почти все время в воде, и без трубки был бы мне скорый амбец, потому как шея уже давно отказывалась держать голову.  Но трубка была, и была еще эта невесть откуда взявшаяся злость.  Она прошила меня так, что ноги сами собой зашевелились – кое-как, еле-еле, но они заработали, я уже не висел в воде, ожидая последней тьмы; я куда-то как-то двигался.

Тут опять провал, и нечего заполнять его всякими выдумками.  Я, наверно, снова остановился, на этот раз уж окончательно, еле-еле дыша и глотая все больше.  Уже ничего не было.  Тела не было, мыслей не было, только какой-то бледненький светлячок сознания далеко-далеко.   И вода, очень много воды.  Вода носила меня вверх, вниз, вверх и снова вниз, и каждый раз в нижней точке что-то там, внизу, где когда-то были мои ноги, стукалось о нечто твердое.  Не знаю, на который раз до светлячка дошло, что твердое – это дно, а бывшие мои ноги – все еще мои ноги.

То ли волна подняла мою голову, то ли шея сработала, наконец, но я увидел, что трепыхаюсь в конце длинной-длинной косы, на которой волны не просто ходят вверх-вниз, а завиваются гребешком и пенятся, разбиваясь, а впереди, на другом конце этой пенной полосы – темный берег, ну точно – берег... «Отмель», всплыло откуда-то слово, и от одного этого слова ноги, наверно, снова заработали, потому как следующее, что я помню – я стою на отмели, то по пояс, то по плечи, то с головой в воде, но ведь стою.  Оступаюсь, падаю под ударом волны, но потом снова стою, упираюсь, не даю откатывающейся волне утащить меня на глубину.  Пока я так кувыркался, меня развернуло спиной к берегу, и я за это ухватился.  Это хорошо, что спиной, на ногах ласты, значит, надо идти спиной вперед, так ведь все ходят, если в ластах, и я должен...  Беда, конечно, что ноги больше висели в воде, но когда волна била меня об дно, я ими слабенько отталкивался и потом слова ловил грунт, чтоб еще раз оттолкнуться, и еще, и еще, откидываясь спиной назад.  Наверно, от этих толчков кровь потекла чуть быстрее, и я краешком сознания вспомнил того киевлянина, что утонул в виду берега, а другим краешком сказал кому-то – ни за что, хоть убей...  Ну и матерно еще кое-что.
Потом здоровенный вал ахнул о косу так, что я полетел кувырком, голова-ноги, непонятно, где верх, где низ, где я, где все остальное.  Меня вытащил наверх мешок, и я сам, наверно, немного помог ластами.  Кое-как вытолкнул воду из трубки, чуть не задохнулся пеной, продышался, глянул сквозь маску и почувствовал всеми заледеневшими костями – а ведь выберусь!  Вал скинул меня с косы в сторону берега, протащил довольно далеко, и берег был виден уже не как темная полоска вдали, а отчетливо, даже в деталях – накат, песок, бугорок подальше.

За косой-волноломом уже не мотало волной взад-вперед, как раньше, и за какое-то время, опять-таки потерянное для памяти, меня прибило к берегу.  Возможно, я подрабатывал при этом ластами, но скорее всего некрупные волны толкали меня все ближе и ближе к кромке суши, и там я и очнулся в следующий раз – лежа ничком, руками и грудью на мешке, а носом почти в песок.  Ноги все еще были в воде, да и всего меня омывало, когда искоса справа накатывала волна покрупнее, и тогда я инстинктивно дергался, помогая воде вынести меня повыше на берег, но вряд ли из этого был большой толк.  Разве что назад уже не уносило.

Следующий кадр: торсом я уже на суше, и меня заливает волной не выше пояса.  Наверно, я должен бы радоваться чудотворному спасению, но тот замороженный кусок человечьего материала, коим я тогда был, не мог испытывать радости, горести, или еще чего.  Все было просто, на уровне амебы, как у человека с тонкой шеей: Мне уже нет спасения, и ничего возвышенного нет в моей голове.  Хармса, конечно, я сейчас только припомнил, как вспоминал уже не раз, а тогда – просто ничего возвышенного, и невозвышенного тоже минимум.  Я чувствовал лишь, как мне трудно дышать.  В изгиб трубки набилось-таки воды, и она урчала и хрипела при каждом вдохе, воздуха проходило в легкие мало, и это было мучительно.  Разжать челюсти нечего было и думать, и я попробовал вытолкнуть воду резким выдохом, как сделал бы на моем месте любой ныряльщик.  Где-то с десятого раза это получилось, и предсмертные хрипы смолкли. 

Затем скорее всего опять провал.  Я просто лежал на песке, обдуваемый горячим, как из доменной печи, «афганцем», и этот мой губитель меня на этот раз спас, согрел и даже чуть подсушил.  Наверно, тело согрелось до того, что челюсти помягчели, разжались, загубник выпал, и я очнулся оттого, что блюю прямо перед своей физиономией в песок, извергаю из желудка литр за литром морскую дрянь.  Это ж надо – такая везуха: меня прибило к берегу именно в такой позе, в какую кладут утопленников, лицом вниз и с валиком под грудью и животом.  Лежи я навзничь, наверняка захлебнулся бы в собственной блевотине, как Довлатов.   Причем совершенно трезвый, вот что обидно.

После этих животных судорог особых провалов в беспамятство уже не было.  Я начал дрожать, но то были сущие пустяки, потому что тут пробудилась нестерпимая, режущая боль в руках, и с этим надо было что-то делать.  Я приказал себе выдернуть руки из-под веревок, но это было вполне дурацкое усилие: ничто нигде не шевельнулось.  Я долго лежал все в той же позе, маской в песок, что-то пытался соображать, но вместо этого получились одни слезы.  Тогда я сцепил зубы – что было просто, они и так были сцеплены – и начал задирать зад и подтягивать под себя колени.  Пару раз я заваливался набок, но начинал все сначала, всхлипывая и негромко постанывая в гулкую маску. 

В конце концов я все же встал на колени и так стоял, пошатываясь и пытаясь рассмотреть сквозь маску мешок, который теперь свисал с моих рук.  От рук, казалось, осталась одна боль.  Маска была местами залеплена песком, я видел только какие-то куски, да и на что там особо смотреть?  Я принялся потряхивать плечами и всем, чем мог, нелепо ерзать и дергаться – и добился-таки своего: правая рука выскользнула из-под веревки.  Левая осталась там, где была, и я вспомнил про узел; но правая – это уже было много.  Она висела больной, бесполезной плетью, и я принялся раскачивать ее от плеча, взад-вперед, и, насколько мог, сгибать в локте.  От этой суеты боль в руке усилилась до умопомрачения, а от боли в голову влезла картинка.  Как-то давным-давно в горах меня присыпало лавинкой, нашли меня ребята из сборной Союза по горным лыжам – сначала мою шапочку, а потом и меня – откопали, отнесли в палатку, их врач сделал мне укол адреналина в сердце, и принялись они растирать меня снегом.  Ребята все – здоровые кони, растирали от души, и когда я стал приходить в себя, ощущение было такое, словно с меня заживо сдирали кожу.  Сейчас было очень похоже, и воспоминание почему-то подбодрило.  Что-то такое шевельнулось – Рой, братишка, бывало ж и хуже, вплоть до клинической смерти, так что и сейчас прорвемся.  Обязаны прорваться.

Может быть, эти мои дергания, а скорее ветер-афганец разогрели руку до того, что и пальцы начали помаленьку сжиматься-разжиматься, хоть и сквозь все ту же боль.  Я нащупал ими левую руку, потом узел на кисти и принялся почти вслепую ковыряться там, дергая за что попало, но испугался, что эдак только затяну узел.  Отыскал свободный конец, вполне осмысленно потянул за него, и мешок свалился с левой руки тоже.

Еще какие-то минуты ушли на то, чтобы растормошить левую до сколь-нибудь приличного состояния.  К тому времени я уже был вполне живой человек и даже что-то соображал, а не просто пытался избавиться от боли.  Все еще стоя на коленях, содрал маску, и по лицу сразу же жестко хлестнули песчинки – горячий ветер был полон ими.  Что ж, «афганец», он и есть «афганец», без песка не бывает.  Видно сквозь него мутно, да и смотреть не на что: песок рядом, песок в воздухе, песок подалее, только повыше.

Я неловко повалился на задницу, сел лицом к морю, вытянув перед собой ноги в ластах.  Теперь, когда руки немного отошли, резче стала боль в ступнях, стянутых резиной.  Минуты две-три судорожных движений деревянными пальцами, и от ласт удалось освободиться.  Прихлынувшая волна подхватила их было, но я резким, испуганным движением подгреб их к себе и прижал к животу.  Рефлекс, слава Богу, работал.  Хочешь жить – береги снаряжение.

Некоторое время я сидел так, прижимая к себе ласты и глядя на море, из которого выкарабкался, казалось, уж вечность тому назад.  Картинка была уже совсем другая, ничего адского, ни воронок, ни смерчей, ни чернильного мрака.  Остался обыкновенный шторм, белые барашки и горизонтально летящая пена сколько видно, только видно недалеко из-за сизой мглы над морем.  Картинка обыкновенная, это верно, но то была моя смерть, из которой я непонятным образом вывернулся, и я понимал, что этому следует радоваться, но по-прежнему ничего по части чувств не получалось, а вместо чувств приперло мне помочиться.  Я еще посидел так, ощущая несильную боль там, внизу, но так ничего не придумал и выдал долгую горячую струю прямо себе в штаны, ибо что еще я мог поделать?  Волны замоют, подумал я.  Они все еще накатывали на меня, иногда чуть не до пояса.  

Так я сидел, а челюсти тем временем то стискивало судорогой, то они начинали плясать, и зубы выбивали длинные, трескучие очереди.  Надо было убираться подальше от моря, туда, где нет этого ветра пополам с водяной пылью, шматками пены и песком.  Надо было подумать, как это сделать, но думать удавалось только кусками, между которыми не было ничего, кроме тряски и стука зубов.  Наконец мне удалось снова стать на колени лицом к берегу.  Потом я долго-долго засовывал под веревки, обтягивающие мешок, один ласт, затем второй,и наконец, трубку.  Маску я нацепил на левую руку, а правой ухватился за обвязку и пополз на коленях прочь от воды, подтягивая за собой мешок, а ветер сек меня по глазам и в правую щеку и все пытался отнять пухлый мешок с полусдутым матрасом и прочим и укатить его в море.  Я злился, не давался и только сильнее цеплялся за свои пожитки, слабо помуркивая.

Вот так я полз, полз на четвереньках и дополз до песчаного бугорка, за которым был затишек и росло несколько кустиков верблюжьей колючки.  Раз колючки, значит море сюда не достает ни при каком шторме.  Можно тормозить.  К тому времени я чувствовал себя, словно взобрался на Эверест без кислорода и без подготовки.  Ну и что с того.  Это же ощущение было и до того, как я начал ползти.  Ничего нового.  Теперь отдохну.

Я подтащил мешок к кусту верблюжьей колючки, подтолкнул его под самый куст и угнездился за ним, как за бруствером, свернувшись в плотный клубок, колени к подбородку.  Меня все еще била крупная дрожь, а в голове по-прежнему пусто.  Болтались только бессловесные желания отдохнуть да согреться, а там видно будет.  Терять сознание я не хотел, да вроде и не с чего, а вот поди ж ты.  Меня стало присыпать теплым песком, тело начало угреваться, дрожь утихомирилась, глаза закрывались сами собой.  Пару раз я распахнул их усилием воли, а потом отпустил вожжи.  Да пропади оно все пропадом...

Наверно, это был все же не сон и не обморок, а что-то меж тем и другим.  Я пришел в себя с полным знанием того, что я, где я, как я туда попал и почему мне в рот набивается песок.  С трудом и кряхтеньем сел, и с меня ссыпалась масса песка.  Теплый песочек покрыл меня почти целиком, и я долго отплевывался и продирал глаза.  Ничего хитрого, «афганец» целые караваны засыпает, не то что плюгавого naufragé – потерпевшего кораблекрушение, ибо что такое я был, как не несчастный naufragé?

Я осмотрелся вокруг, хотя смотреть было особенно не на что.  Стемнело, ветер все дул, свистел и ревел, только был он уже не такой горячий, и меня снова била дрожь.  Ночью будет совсем холодно, перепады тут очень резкие, это я помнил.  Так недалеко и до пневмонии.  Вот этого нам совсем не надо.  Глупее не придумаешь -- подохнуть от воспаления легких теперь, на берегу.  Тело совсем закоченело, но за тот час, что я там лежал, или два, или три, кой его черт ведает, я немного восстановился и не только твердо знал, что следует делать.  Было еще другое знание: захочу – и сделаю.

Я освободил мешок из-под песка, медленно, аккуратно развязал все еще непослушными пальцами нужные узлы, помогая себе зубами, ощупью нашел свернутую палатку – слава Господу, внутри мешка все сухо – и вытащил.  Теперь осторожно, осторожно, не дай Бог рванет ветер, выдерет палатку из рук и унесет в море.  Куда мне за ней угнаться.  О том, чтобы поставить палатку, нечего и мечтать, надо быстренько ее развернуть, затолкать внутрь коврик, матрас, мешок, по возможности без песка, и залезть самому.  Так.  Теперь уж точно мои бэбихи не унесет.   Разве что со мной вместе.

Защищенный тонким трепещущим капроном, я уже почувствовал себя сносно, холодные судороги прошибали пореже, и я немного полежал так, набираясь сил на следующий номер в этом дивертисменте.  Вытащить спальник.  Развернуть спальник.  Стащить с себя всю волглую, покрытую песком одежду, всю, догола.  И наконец – влезть на седьмое небо, в мягкий, теплый, сухой спальный мешок. 

Тело – лед, ладони – лед, и надо что-то с этим делать.  Я принялся мять и тереть себя, куда только доставали руки.  Особого толку из этого не получалось, но я знал, что так надо, и продолжал мять и тереть, тереть и мять, где только мог, особенно ступни ног – они были мертвее и холоднее всего.  Туда кровь меньше всего пробивает.

Притомившись, я прекратил возню, подгреб под голову какую-то рухлядь и лежал уже совершенно неподвижно, перебирая в голове всякую мелочь.  Я знал, что мне после всего случившегося надо бы хоть чуть-чуть возликовать.  Только сил не было никаких – ни на ликование, ни на особый какой-то ужас начет того, что могло и даже обязано было случиться.  Недавнее мелькало перед глазами вроде кадров старой кинохроники, не имевших прямого отношения к тому телу, что не совсем понятным образом выкарабкалось из ледяного месива на сушу и даже начинало потихоньку согреваться, хоть и в это верилось с трудом.

Кинохроника была, конечно, страшненькая, однако в общем как-то абстрактно страшненькая.  Сильнее других прошибало виденье смерчей на фоне черной стены.  Когда наплывало это, меня начинало сильнее колотить – но и только.  Чтобы я там начинал сходить с ума от ужаса – да ни в жизнь.  Неприятно, конечно.  Кьеркегор тоже со всех ног пустился домой, когда увидал что-то похожее на простертую из облаков руку, а ему растолковали, что это – смерч.  А он-то думал – спасительная рука, как ему про то какой-то пастор муру внушал: когда несчастья обрушиваются на голову, из облаков обязательно высунется спасительная рука.  Но он про это скорее хиханьки над пастором строил.  И правильно делал.  Мне тут вообще из облаков высунулся огромный безобразный член, как в русских частушках, а вовсе не спасительная рука.  Как я от него отбрыкался – это ж вообще уму непостижимо.  И не хрена корячиться постигать.  Не стоит оно того.
Забавно все-таки устроена у человека головка.  Над ним только что поезд прогрохотал, мог бы форшмак из него сделать, и непонятно как все обошлось, а ему какие-то пассажи мерещатся из книжек.  Впечатлительный был отрок, а книжек у бабушки в сундуке было пудов пять.  Вот и получился в голове такой компот.  Давеча ведь головку так встряхнуло, еще не то может вылезти. 

Но ничего больше не выскочило.  Скорее всего я просто сомлел оттого, что наконец согреваюсь в сухом и теплом, и не мучился переживаньями – вот, мол, выкарабкался из смертельной передряги живым.  Об этом – не сейчас.  Позже будут кошмары, и будет меня бросать в жар и в холод от воспоминаний, а сейчас было, как после серьезной полостной операции.  Понятное дело, мог и не проснуться, но ведь проснулся же, и теперь надо терпеть и спокойно, упрямо себе выздоравливать.  Главное – снаряжение сберег, хоть и частично.  Без него бы точно не выбрался.

Из всего более или менее отвлеченного, что тогда подумалось, запомнилось лишь это: Ну что, Робинзон хренов, мечтал ото всех убежать – и на тебе, убежал.  Дальше некуда.  Кушай теперь свою робинзонаду с маслом.

Но ни особого страха, ни даже серьезного беспокойства эта мысль не вызывала.  Совсем одеревенел, однако.  Убежал сюда, убегу и отсюда.  Жив буду – ни за что не помру.

Часть II
Выживатель. Survivorman
Глава 20. Освоение суши

Ах-где-я. – Лазурь и гнусная ухмылка моря. – Остров, какой из себя. – Сбываются детские мечты. – Вода. – Еда. – Снаряжение. – Борюсь с подкоркой. – Господь Саваоф в мундире. Видение. – Марш на новый бивак. – Вид с бархана. – Янтак-чай. – Корабельный журнал. – Фокус с  Новым Заветом. – Виктор Робинзон. – Мой костер в тумане светит. – Cвежесть мира: медитация

Наверно, я все еще был накачан адреналином по самые ноздри – проснулся без раздумий и колебаний типа ах, где я, ах, что я... Ничего такого не было.  Ну, может секунду-другую, где-то на границе сна и яви, была какая-то темень и несуразица, а потом как-то моментально все стало прозрачненько.  Какие в нюх ах-где-я, если даже сквозь тонкий капрон палатки ноздри сразу учуяли любимый запах детства – запах моря после шторма, легкую вонь выброшенных на берег водорослей.   Все сразу внятно и про берег моря, и как я на нем оказался, и чем это пахнет.  Окромя водорослей.

Я прислушался к себе.  Конечно, хорошего мало, тело как после приятного вечера в ментовке с мастерами резиновой дубинки, но мне теперь предстояло жить со стойкой памятью про тот, другой вариант, куда как вероятнее нынешнего.  Вот уж точно растворился бы в природе.  Лежал бы теперь на берегу куском падали, со ртом, набитым песком, уже не человек, а шакалья сыть.  Тут не скулить надо, впору благодарственный молебен заказывать, фимиам воскурять.  Жаль, заказывать некому, и фимиам здесь хрен достанешь, даже по блату…

Пожевал губами – на них, конечно, высыпала лихорадка.  А ты чего хотел, после часа в морозилке, или дольше, а может и меньше – теперь уж не узнать.  Нос натурально полон соплей.  Ничего, сейчас вылезу, просморкаюсь.  Еще прислушался к кровотоку: на температуру не похоже.  Если и есть, то самую малость.  Умница, что вчера в спальник влез, согрелся.  За такое можно и орден Ленина повесить.  Да разве эти суки догадаются. 
Сверху давило, но не сильно.  Намело на меня песка, так ведь не целый бархан.  Да тут и сыпучего песка столько нет, он на берегу весь мокрый, слежавшийся.  Я пошевелился, и песочек легко с меня посыпался.  Значит, выберемся.  Без хлопот.
Если честно, выбираться не больно хотелось.  Угрелся я тут.  Не сказать, чтоб вылазить было боязно или лень, но какой-то негатив над этим свисал.  Только что прокатила, обдала рвотной вонью смерть-паскуда; выбираться – значит начинать новую жизнь, и кто знает, сколько гадостей она мне наготовит.  Судя по предыдущей житухе, всего нахлебаюсь.  Только что с этим делать?  Не ждать ведь, пока кто-то придет, подотрет попку.  Опять же – за что боролись, не за это ли самое.  Жизнь называется.  Я люблю-у-у тебя, жизнь, И надеюсь...  Sh-shit.  В брюхе бурчит, вот с чем надо что-то делать.  Метафизика метафизикой, а жрать хоца.  Хотя пока и не смертно. 
Я выкарабкался на свет Божий из своего кокона, словно  новорожденный мотылек из куколки или из чего они там выбираются, и некоторое время озирался, сидя на пятках и держась руками за землю, чтоб не убежала за угол.   Мир тоже был какой-то новорожденный, тихий, яркий и свежий.  Особенно море.  Море вообще лучилось самодовольством и невинностью.  Если переводить с английского, у него масло во рту не растаяло бы; сама невинность и безобидность, сучий его рот.  Аж противно на это лицедейство смотреть.  Противно и немного нервно.   Еще долго я на эту струю светлей лазури буду оглядываться и вздрагивать. 
Я внимательно пригляделся, но так и не смог различить ту косу или отмель, что так крупно выручила меня вчера.  Иногда только мерещилось что-то светлое под гладкой водной поверхностью.  У Шапки-камня, насколько помню, тоже была коса, но не сильно она помогла тому киевлянину.  В душе шевельнулся мерзкий червячок, которого я знал и по литературе, и в жизни: когда кто-то откидывает коньки, а ты остаешься при своих, этот червячок чему-то самодовольно ухмыляется – а вот и не я, не я, а вот и пронесло!  По совести сказать, не больно он резвился; так, шевельнулся и слинял.  Стыдно все ж.  

Да и чем гордиться-то, подумай своей дурной башкой.  На все воля случая.  Шарахни меня смерч пораньше или попозже, и плавал бы я сейчас где-нибудь посреди моря кверху попкой.  Вариант: могло маску сорвать или разбить.  Мог узлы вовремя не развязать.  Лавсановое плечико могло вывихнуться в очередной раз.  Да мало ли.  Ниточка у всех до смешного тонюсенькая, у меня тут тоньше всех, и какие могут быть торжества и ликования.  Шапку надо ломать перед г-ном Случаем.  В Случае чего, в моей смерти прошу никого и никогда.  Впредь наука: скромнее, раб Божий, смиреннее надоть быть.  Пред лицом равнодушного космоса, грота-шкот ему в глотку. 
От смирения, должно быть, я перевел взгляд на небеса, однако небо было какое-то бездуховное, манерно-литературное – в голове снова выскочило слово «лазурь».  Лазурь небесная смеется,  Ночной омытая грозой...  Над кем смеется?  Да надо мной же и смеется, падла.   Потешились эти сучьи небеса вчера надо мной практически до полного моего уничижения.  И солнце вон тоже самодовольно лоснится, как рожа добродушного наблюдателя – мол, мое дело сторона, сами разбирайтесь со своими заморочками.  

Ладно, завязываем с этим антропоморфизмом.  Небо как небо.  Приятное на вид и на цвет.  Цвет по первому разряду.  Лазурь – высший класс.  Главное, никаких безобразий не обещает, за что отдельное спасибо.  Нам сейчас тишина край нужна, тишина и покой, санаторный режим, чтоб хоть немного очухаться, разобраться, как тут и что, начертать план дальнейшего бытия и потихоньку ввинчиваться в эту жизнь-после-смерти. 
С сиплыми стонами и старческим кряхтеньем я натянул противные на ощупь штаны, встал на четвереньки, потом на ноги, отошел от своего гнезда на несколько шагов и расстегнул ширинку, не переставая крутить головой и оглядываться.  Ничего особо нового, все примерно так, как я подкоркой предчувствовал.  Место это – наверняка остров, и наверняка из тех, на кои я уж насмотрелся до колик, их тут сушеных десяток на фунт идет.  Ну, может, размером чуть побольше среднего.  С километр в ширину, три-четыре в длину, что-то в этом духе.  Все эти клочки суши вытянуты более или менее с севера на юг или с северо-запада на юго-восток, а сейчас я близ северной оконечности этой сосульки.  Если повезет, найдутся тут небольшие площади саксаула, чингила, джидды и прочей такой дребедени.  Чего тут вдосталь, так это верблюжьей колючки, она же, по-местному, янтак.  И на том спасибо.  Могло быть голым-голо, одна солянка, и что мне с ней делать, я ж таки не верблюд.   Хотя поди докажи...  

Сколь ни всматривайся вдаль с этого бугорка, никаких признаков человечьего присутствия.  Нет, это не мог быть Тайлакджеген.  No way.  А вот где я относительно того Джегена – на юг ли, на север, или вообще уже сверху, с неба смотрю – шайтан его знает. 
Я оглянулся в последний раз, привел штанишки в порядок, помахал рукой пролетавшей мимо чайке, угрюмой, как московская публика в метро поутру, и снова забрался в гнездовье.  Лег на спину, закинул руки за голову и принялся думать, уставившись в конфетно-красивое небо.  Раздумья были, прямо скажем, не больно напряженные; то ли от усталости, то ли потому, что рядом с недавним прошлым особо суетиться, хотя бы и в мыслях, было как-то неприлично и недосуг. 
Что ж, вот мы и на необитаемом острове.  А как же.  Сбылась мечта.  Как сладко мечталось про такое в детстве, после жюль-вернова «Таинственного острова».  Была прямо горячка возбуждения, очень отчетливо помню – ужасно хотелось очутиться на таком острове и быть, как те храбрецы, красавцы и умельцы в романе.  И позже всегда к островам на карте как магнитом тянуло, аж оторваться трудно от этих параллелей и меридианов.  В юной юности тоже были мечты собственного сочинения, только там обязательно остров и полуголая загорелая спутница на нем.  Или совсем голая.  Когда как, по вкусу.  Без нее куда же ж.  В таком возрасте без спутницы весь остров липким заляпаешь, и рука бойца колоть устанет.  И чтоб обязательно приключения, обязательно. 
Теперь-то я сыт приключениями по ноздри, спасибо всем, и все свободны.  Ich hab’ die Nase voll
, можно сказать.  Мечты сбываются, а что с ними делать, неизвестно.  Нет, я не против приключений и необитаемых островов – наверно, я такое дерево, которому все это время от времени нужно как полив.  Но не такой же ценой.  Тут явный перебор вышел.  Я ж говорю, скромнее надо быть в личной жизни.  А то в натуре жутковато как-то получается.  Хичкок в полный рост, блин. 
В моем случае все дело, конечно, в местности.  Местность, прямо скажем, хреноватенькая.  На такой островок что Робинзон Крузо, что прототип его Александр Селькирк только нос сморщили бы.  Ни пресной воды, ни порядочных деревьев, ни тебе коз, свиней, говорящих попугаев, ничего интересного, про что можно в книжке написать или в кино показать.  Чушка, впрочем, может быть, но какой с того навар.  С палкой за ней, что ли, гоняться, ноги бестолку ломать.  На секача наскочишь, он тебе еще не то поломает.   Яйца оторвет и схряпает, а ты потом ходи евнух евнухом... 
Главное, разумеется, вода.  Утонула моя канистрочка, и нет у меня теперь ни капли пресной воды.  Грустно.  И «Фрегад» утонул, сгинул в пучине моря, чертушка лопоухий.  Абсурдная, нелепая посудина, и сама идея была нелепая, вроде полета на Луну в пушечном ядре.  Но и идея, и посудина были мои единоутробные, а потому жалко кат практически до слез.  Без «Фрегадика» и одиночество мое удвоилось, если такое бывает.  Кат – это вроде как трос для батискафа, ниточка к Большой земле, к Большой жизни.  Как же я теперь без него?  Как, как… А вот так: либо слеплю ему замену из чего-нибудь подручного, либо останусь здесь навек один-одинешенек.  Навек оч-чень не хочется.  

Ладно, это все вещи долгосрочные, а вода первостепеннее.  Пить надо уже сегодня, прямо сейчас.  Что ж, еще немного поваляемся и будем копать копанку, какой тут еще может быть выход.  Все это уже было.  Будем пить эту дрянь, пока печень выдержит.  А там, даст Бог, дождичек брызнет, чего-нибудь накапает; весна как-никак.  В любом случае дистиллированную урину или там кровь летучих мышей пить не придется.  Мы люди скромные, нам эти голливудские изыски ни к чему. 
Нумер два: еда.  С едой особо хило.  Я помнил свои запасы назубок.  Деликатесный мой вяленый сом погиб вместе с катом; придется добывать нового.  Благодарение Богу, спасители мои – маска-трубка-ласты – все целы, гавайка тоже при мне, но лезть в эту воду...  Меня всего перекорежило от одной мысли про такое.  Конечно, голод прижмет, так и полезу, никуда не денусь.  Но не в теперешнем ослабленном состоянии.  Тут, ясен пень, скорую помощь не вызовешь.  Никакую помощь не вызовешь.  Беречься надо изо всех сил.  Придется пока перебиваться тем, что сохранилось в мешке, хоть сохранилось там пара пустяков: стакана два гречки, если не мене; грамм двести карамелек; сухарей совсем с гулькин хрен; чаю тоже на донышке.  Все.  C’est tout.  That’s it.  Может, и поголодать придется.  

Правда, голода я не особо боялся.  Был бы сосунком зеленым, небось, перетрухал бы, а ныне, в зрелом моем возрасте...  Радости, конечно, мало, но не конец света.  Отнюдь.  Голодал я и по три недели, ничего, кроме воды, не потреблял, по доктору Брэггу.  А вышла одна польза – печень прочистил да морда лица помолодела.  Сестренка все от зависти изнывала, но самой поголодать слабо.  Нет, насчет еды или ее отсутствия я переживать не собирался.  Не те мои годы.  Немного крючочков есть, опять же малость лески имеется – изловим чего ни то по мелочи, а там видно будет.  Скоро змеи проснутся; какой-никакой, а все протеин. 
Что еще...  Снаряжение.  Из существенного снаряжения только топорик погиб, котелки тож; не мог я их в мешок совать.  Ножи при мне, охотничий на поясе, складной в кармане.  Складная пилка в другом кармане; хиловатая, но если что понадобится, перепилим.  Коробки спичек, в презервативы упакованные, штук пять, рассованы по карманам и в рюкзаке.  Если жечь саксаул, одной спички на все про все хватит, у него жар нескончаемый.  Самые заглавные вещи – капроновая палатка, матрас-отрада, пуховый спальник – вот они, никуда не делись.  К ним рюкзак и гермомешок.  Так что живем, Робинзонушка ты наш.  Крез ты, царь лидийский, а не Робинзон.  Полезная все ж вещь – жлобская  привязанность к скромным солдатским пожитками.  Был бы ухарь и раздолбай, могло б и голенького выкинуть на этот пупырь.  Вот тогда бы покувыркался.  Впрочем, мало ли чего могло быть.  Про то лучше сейчас не думать.  И так ужо пужатый весь. 
Пуганый, не пуганый, а одну вещь надо было сделать сегодня, лучше сейчас же.  Надо было окунуться в воду, хоть на самую малость.  Плавать там, или охотиться за рыбкой – ни Боже мой; а вот слегка окунуться – обязательно.  Страх перед пучиной может закрепиться навек – и куда я тут на хрен буду годен?  Это у меня застряло в голове с юности, со спортивной гимнастики.  Если срывался с брусков, колец или, скажем, перекладины, то тренер давал чуток отлежаться, а потом гнал на снаряд, повторять неудачный элемент, не откладывая надолго.   Иначе в башке могла «замкнуться дуга», прям по И. П.  Павлову, и человека можно списывать на берег.  Надо скрутить страху головку.  Со страхом  очень трудно жить.  Как с чиреем на заднице. 
Повздыхал я, покряхтел и снова полез из мешка.  Вытащил полиэтиленовый мешочек, где хранился мой тренировочный костюм и не слишком гигиеничное полотенце, потом нащупал галоши, нацепил их, подхватил штормкостюм, рубаху и прочее грязное шматье и, пошатываясь, побрел к урезу воды.  Постоял, разглядывая ровную, поблескивающую, роскошно расцвеченную поверхность.  Потом обследовал свое покрывшееся пупырышками тело.  Ноги в страшенных синяках, однако бывало и хуже.  Под глазом, видать, тоже фингал, но это уж совершенная чепуха.  Живот жестоко втянуло, кости торчали.  Небось, анус паутиной затянуло.  Сутки не ел, да и до всей этой бодяги не сказать, чтоб жирный кот был.  А-а, плевать.  Даже кратковременное переедание наносит непоправимый вред здоровью.  Медики все знают. 
Дальше отлынивать было неприлично.  Я сделал вдох-выдох и зашагал в море.  Чем глубже заходил, тем сильнее жгло кожу и даже внутренности, а репродуктивную аппаратуру совсем внутрь втянуло.  В том районе было уже не холодно, не то слово, а просто больно.  Однако я настырно шагал сквозь поднимающуюся воду вперед, потом еще вдохнул, резко выдохнул и поплыл брассом, а точнее по-лягушачьи, не опуская голову под воду.  Да-а.  Тут, небось, у белого медведя мурашки по коже побегут.  И как я это дело вчера выдержал...  Мистика просто.    

Проплыл всего метров десять-пятнадцать, потом решил – не дай Бог судорога.  Во будет хохот, если после всего вчерашнего хватит меня тут судорога, и потону я практически на сухом месте.  Резко развернулся и погреб к берегу, нащупал ногами дно и, вырываясь из объятий моря, побежал к пляжику с рыком и визгом.  На берегу же я был совсем герой.  Все тело запело, затанцевало, когда я принялся растираться досуха и докрасна, а сам приговаривал, сквозь стук зубов:  Вот так, брат.  Так и надо начинать новую жизнь.  Вперед и с песнями, и нечего сопли распускать.  Прорвемся.  С ожесточенными боями, но прорвемся. 
Потом я прополоскал в морской воде все то, в чем меня болтало по морю, перепачканное в песке, водорослях и прочем разном.  Развешал эти условно чистые бэбихи по кустам янтака.  В шерстяном костюмчике было почти тепло, но я все равно забился в спальник.  Сразу неумолимо потянуло в сон.  

А я и не особо противился.  Ощущение было такое, вроде тебе надо готовиться к контрольной, а ты начихал на все и удираешь в лес с рогаткой наперевес.  Я словно обрушился в сон, и спал, наверно, минут сорок, причем видел всякие забавные сны и даже кое-что запомнил.  В одной части я отчитывался перед каким-то чином в мундире, вытянувшись в струнку в совершенно голом виде; стыдливо прикрывался ладошкой, а сам бормотал: «Да, сэр, я понимаю, сэр, соверешенно с вами согласен, жить – большая привилегия, и ее надо заслужить, сэр» и прочее такое, все по-английски, и хоть был он в мундире и при эполетах, но что-то как-то подсказывало, что то был сам Господь Саваоф.  А в другой части я, наоброт, гонялся с плеткой за какими-то голозадыми пацанами, от которых исходили неприличные флюиды, но что я с ними сделал, когда догнал, и догнал ли, припомнить не мог, а врать не хочу.  Во всяком случае, как в добрые старые времена (была у меня когда-то такая привычка – начинать день с лимрика, еще не открывая глаз), я мысленно пробормотал: My heart’s on an island,  My heart is right here,  My heart’s on this island  A-chasing some queer…

Дальше сочинять было лень, да и дела были неотложные, какие тут могут быть стишки.  Брюхо урчало ожесточенно, и слегка хотелось пить.  Я открыл глаза – солнце стояло чуть ли не в зените.  Испуганно потянул левую руку к глазам, но тут же отлегло: часы шли, хоть я и не помнил, когда в последний раз их заводил.  На автомате, наверно.  Четверть первого.  Действительно, не грех и перекусить.  Больше суток не жрал, и сутки эти были не самые веселые в моей жизни.  Сучьи сутки. 
Я оглянулся окрест, и душа моя уязвлена стала.  На кустах висели досыхающие шмотки, и вид этот был мне противен; терпеть не могу, когда на биваке вот так разосрано.  И потом, что это за бивак.  Ни дров, ни воды.  Пора искать место для настоящей стоянки, с топливом и прочими совр. уд. 
Я снова вылез из спальника, взошел на приютивший меня пригорок и осмотрелся повнимательнее.  В полуверсте к югу от этого места у самого берега торчал бархан, повыше моей кочки, а у подножья его темнело нечто похожее на кусты саксаула.  Значит, мне нужно туда. 
Я собрал рюкзак, внимательно осмотрел весь песчаный пятачок и даже кое-где ощупал – не дай Бог чего-нибудь забыть, теперь у меня любая пустяковина на вес золота, других взять негде – и пошагал к тому холму, стараясь держаться полоски мокрого, плотно убитого песка у воды.  Забавно, но ощущение рюкзака за спиной и легкая тяга лямок при ходьбе привели меня чуть ли не в бодрое расположение духа, и тело тоже посвежело – совсем не тот одеревеневший, болючий и разбитый кусок мяса с костями, что давеча.  Небось, вспомнило тело годы и годы, когда животный бродяжий восторг заливал по самые ноздри, я взваливал на спину рюкзак системы контейнер-с-лямками, и открывалась дверь в потный рай среди скал, снегов и льдов на месяц, а то и на два.  Точно, в горах мое сердце, my heart’s in the highlands, и я разулыбался, как шимпанзе.  Именно шимпанзе.  Веселого до того мало, что только шимпанзе и способен так лыбиться.  В заданных обстоятельствах. 
Я шагал, ухмылялся, а сам примечал: недостатка в дровах здесь не будет.  По всему берегу валялись пни, ветки, карчи и прочий древесный хлам.  Небось, от самого устья Амударьи нанесло.  Часть его уже выбелена солнцем и слегка занесена песком – значит, лежит давно; а часть явно выброшена последним штормом – только собирай, оттаскивай от полосы прибоя и суши.  С таким запасом дров здесь можно и зазимовать.  От этой мысли всего передернуло.  Для висельного юмора был я еще слабоват. 
Я кинул рюкзак у подножья бархана, с трудом, задыхаясь и подрагивая в коленях, вскарабкался на его вершину и долго вертелся там, разглядывая все стороны света.  Вид с бугра был, конечно, чудный.  Тут можно было построить дом и до конца своих дней любоваться простором  над собой и вокруг; прямо симфония в голубом и синем, с отливом в зелень.  Отсюда и остров был виден почти весь, хотя смотреть особо не на что. 
Две вещи я постарался запомнить и наметил в ближайщее время исследовать.  Еще южнее этой точки, на восточной стороне у берега темнела длинная полоса.  Определенно то были камыши.  Это приятно.  Камыш мы любим, из него можно плотик сварганить или даже лодку на манер «Ра» Хера Туйердала.  Учтем.  На моем, западном берегу, не так уж и далеко, виднелся заливчик и темнели какие-то выступы – похоже, камни.  Это еще лучше, чем камыши: где камни, там удобно удить рыбку.  У меня даже шевельнулась мыслишка сегодня же добраться до того заливчика, но на сцену вдруг вылез красноносый взлохмаченный Кэп (привет, давно не виделись) и яростно забухтел: 

-- Не по делу шуршишь, сал-лага.  Рухнешь в обморок – кто будет спасать твой на хрен обезвоженный организм?

Грубиян был прав.  Я, конечно, в душе орел, но в данный момент – орел домашний, и перья мои мокрые и трепаные.  Сегодня у нас в программе конвалесценция.  В смысле, приходим в себя, набираемся потихоньку сил и куражу; а там, может, и нам заря воссияет. 
Я отыскал на берегу деревяшку пошире и поплоще и принялся старательно рыть копанку у подножья бархана.  Где-то я читал, или кто-то когда-то мне втолковывал, что барханы впитывают ночную росу, и при желании из них можно добыть массу пресной воды; единственная проблема – как.  Довольно скоро я дорылся до жидкой грязи и, пока вода на дне ямы отстаивалась, аккуратно поставил палаточку, навел внутри марафет, потом сложил очажок.  В общем, занялся привычной и даже где-то любимой возней.  От копошения к тому ж шло ощущение нормальности.  В чем мой внутренний человек определенно нуждался, хотя и не признавался, чудила. 
С посудой было худо, оба котелка пошли на дно вместе со всем остальным добром, но цивилизация, сл.  Б. , понабросала везде ржавых консервных банок; от них теперь и на Луне не спасешься.  По пути я подобрал на берегу пару и теперь принялся ожесточенно отдраивать их песком и камешками, аккуратно стараясь не пораниться о зазубренные края.  Только заражения крови нам сейчас не хватает, остальное вроде все уж было. 
Когда первая банка заблистала, я зачерпнул ею и попробовал на вкус водичку, скопившуюся на дне копанки.  А ведь правду говорили знающие люди: вода почти пресная.  Почти.  Для кашки сойдет.  Чая вот у меня мало, этими крохотными щепотками вкус не перебьешь.  Ничего, янтак будем заваривать.  

Янтак собирать просто: просовываешь руку внутрь куста, крепко сжимаешь ветку и тянешь руку к себе.  Если делать это голой рукой, и если кожа тоньше верблюжьей,  можно насобирать в ладони коллекцию  заноз.  Но я хитрый, я надел свои вратарские перчатки и за пару минут надергал полный полиэтиленовый мешочек колючек и сухих прошлогодних листиков.  Правда, потом задумался и все никак не мог решиться кинуть этот сбор в котелок.  Тут заморочка такая: по местным поверьям, янтак-чай со страшной силой способствует потенции и очень популярен среди стареющего мужского населения.  Да и верблюды, главные потребители верблюжьей колючки – известные половые разбойники, они прямо бесятся на этой почве.  Ну, и скажите вы мне, зачем мне это нужно, если до недавних приключений я и так каждое утро просыпался с предметом чудовищной крепости меж ног, да и днем приходилось избегать скоромных воспоминаний.  Во избежание. 
Поколебавшись, все-таки заварил я этот адский чаек.  И правильно сделал, наверно.  Судя по хинному вкусу, полезных лекарственных веществ и витаминов в этом снадобье было действительно выше всякой меры, а про солоноватый привкус воды из копанки можно было напрочь забыть; может, он и присутствовал, но на общем фоне как-то не до него.  К тому ж, хлюпая чай, я осторожно держал во рту одну из немногих оставшихся «подушечек», а когда напился, вернул ее, обсосанную, назад в кулек.  Вообще-то я страшный сладкоежка, до неприличия, и как я тут буду без сладкого, мучительно даже себе представить.  Но, как говаривала моя супруга, пусть это будет самой большой моей трагедией.  У нее был такой набор подслушанных где-то фраз на разные случаи.  Ладно, аллах с ней.  Не до нее.  Облик ее, до недавних пор яркий до омерзения, побледнел на фиг и был уж почти бесплотный, со смазанными в кашу чертами.  С чем мимоходом можно себя и поздравить. 
Отяжелев от выпитого, я забрался в палатку, со вздохом разлегся на матрасе, худенький рюкзачок – под голова, и объявил сиесту.  Еще с первым глотком янтачного ведьминого варева я подумал: ну, если этот змеиный супчик не вернет меня к жизни, то мне уж ничего не поможет.  Помогло.  Правда, по части шевелений в половой сфере – нуль (за что отдельное мерси), но в голове прояснело определенно, и вместо немузыкального сумбура наступило некое мысленное оживление.  

Первым делом надо было записать в корабельном журнале все случившееся.  В конце концов, не каждый день человека выносит на необитаемые острова, да еще при таких богомерзких обстоятельствах.  Писал я упрямо и долго, потому как рука все еще не очень охотно слушалась; записал пунктирно, но более или менее полно – натурально, за исключением того, что пришлось на провалы в памяти, но кто ж меня за то осудит.  Если б не журнал, пришлось бы мне сейчас большей частью выдумывать текст.  Зато теперь, если мне говорят, что я все сочинил, я им – пожелтевшую, грязную, всю в пятнах и полосах, толстую записнуху под нос, а там все изложено.  Ну, более или менее все; кое-что я и сам не могу разобрать, рука черт-те чего изображала в запредельной усталости; каракули какие-то, их расшифровать  бригада криминалистов нужна. 
Помню, я захотел поставить в начале записи дату, все чин-чином, посмотрел на свои «командирские» часы – и глазам не поверил: второе апреля! Значит, все эти мои предсмертные кувыркания имели место быть в День Всех Дураков.  Бывают же такие злые насмешки над мирными жителями... 
Дальше было еще комичнее.  Я закончил писать, спрятал журнал в полиэтиленовый мешочек, где у меня хранились документы и прочее, и вытащил оттуда крохотный Новый Завет, выходные данные я уже приводил.  Я ведь тогда старался утвердиться в своем моральном безбожии и везде таскал эту крохотулечку с собой, все с ней полемизировал или, скажем так, грубо иронизировал над ее jeune premier’ом. Но не в этом дело, а дело вот в чем.  Бездумно эдак, совершенно наугад я открыл книжечку, присмотрелся к тексту – и что же я там увидел?  Даю в переводе на русский: «Во время плавания их Он заснул.  На озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности.  И подошедши разбудили Его и сказали: Наставник! Наставник! погибаем.  Но он встав запретил ветру и волнению воды; и перестали, и сделалась тишина» (от Луки, 8:23, 24).  

Тут я прям ошалел и даже выразился богохульно.   А что бы вы сделали на моем месте?  Человек пережил жуткие нервные потрясения, и тут ему подкидывают такой текст, или тест.  Негуманно как-то.  Очень откровенный намек со стороны вышестоящих товарищей: кончай, мол, дурью маяться, уверуй, пока не поздно.  Но я уж шибко закоренел в грехе и только посмеялся, а намек списал на медицинский закон парных случаев.  К тому ж в моем эпизоде была принципиальная разница – никаких чудес никто мне не являл, никто ветру и волнению воды не запрещал, и мудохали они меня в свое удовольствие практически до конца, а выскользнул я ужом в оставшийся крохотный просвет исключительно за счет собственной злобности.  Если и было какое чудо, то я сам несу за него полную уголовную ответственность.  Или хотя бы частичную, в меру своей привычки переть рогом до полного нокаута: пусть меня всего измордуют, но кидать полотенце на ринг – это вы продернетесь.
Все так, но случай с Новым Заветом действительно вышел презабавный, и мне захотелось повторить.  Я достал два остальных предмета моей походной библиотеки, Гете и Заратустру.  С Гете фокус не больно удался – выпало вот что:  Das ist die Welt:  Sie steigt und fällt  Und rollt beständig;  Sie klingt wie Glas – Wie bald briсht das!  Ist hohl inwendig.  U. s. w. 
  Это там, где юные обезьянки катят шар, а самец на него показывает и распевает эту философему.  Ну, эт что называется пришей кобыле хвост – мало общего с моей ситуацией.  Чересчур общо, хотя по духу оно самое.  Особенно насчет хрупкости мира.  Мой персональный мир хрупче некуда.  
С Заратустрой вышло поближе:  Mit solchen Rätseln und Bitternissen im Herzen fuhr Zarathustra über das Meer.  Als er aber vier Tagereisen fern war von den glücklichen Inseln und von seinen Freunden, da hatte er allen seinen Schmerz überwunden --: siegreich und mit festen Füßen stand er wieder auf seinem Schicksal
.  Вот это прямо в тему, вплоть до подробностей.  Плыл же я по морю не хуже Заратустры, и были у меня позади блаженные острова, и друг был, хоть он и верблюд, а уж насчет загадок и горечи в сердце, этого хоть отбавляй.  Правда, превозмог я свою печаль или не совсем – вопрос несколько открытый, но вот книжка подсказывала, что решать его надо в положительном смысле и победоносно, твердой ногой наступить на глотку судьбе.  А не то эта зараза еще не так меня измордует.й. островов и от свer vier Tagereisen fern war von den glücklichen Inse
Наверно, после всей этой передряги мне действительно совсем мало нужно было, чтобы развеселиться.  Хоть пальчик покажи.  Я похихикал над результатами своей литературной викторины
, впал в премилое расположение духа, а вскорости затем ненароком и заснул, второй раз в тот день.  Видно, стоило мне чуток расслабиться, как организм пользовался любым поводом, чтобы впасть в отключку.  Намучился, бедняга. 
На этот раз спал я недолго, мене получаса, а проснулся оттого, что меня нечто сильно перепугало во сне, аж подкинуло на моем ложе, а что это было, понять невозможно.  Сердце скакало, как пьяная обезьяна, и еле утихомирилось.  Поразмыслив, я решил, что от этого теперь никуда не деться.   Есть, небось, какой-нибудь «синдром катастрофы», и пока он из меня не выйдет с потом, стонами и зубовным скрежетом, придется это дело терпеть.  Случись это на Большой земле, надрался бы я сейчас до поросячьего визга.  В этом смысле мое островное положение, можно сказать, сейчас к лучшему.  Мало, что ли, я этого барахла выдул за свою жизнь; небольшой поселок утопить можно. 
Я привязал торцевые, «дверные» полотнища палатки к боковинам и лежал так, уставившись неотрывно в треугольный просвет на неописуемой красы морской пейзаж; пробегал глазами от прибрежной светлой ряби к темно-синей дали и назад.  Пейзаж в меру сил оживляли сквалыги-чайки и непременные краснобаши, а также всякая прибрежная мелкота.  Эта картинка в рамке страшно завораживала, но я не поддавался гипнозу, а все думал и думал свою неотвязную думу – как и за что я сюда попал и как бы мне теперь отсюда выкарабкаться. 
На Арале бывали Робинзоны и до меня, и не так уж редко, а причин тому две: пьянка и сейши.  Друг мой Виктор Задорожный, к которому я теперь пробивался с боями, рассказывал как-то про свое приключение, а я притом очень веселился, слушая: со мной уж точно ничего такого не могло случиться, я осторожный и умелый.  Дурачок в горошек, что тут еще скажешь.  

С Виктором было так.  Пошли они на моторке к одному острову то ли свиней, то ли уток пострелять.  Не знаю, сколько чего они там настреляли, а только выпили порядком и захрапели вокруг костра; ночью же нагнало на берег воды, и ветер утащил их лодку; я про такое уже упоминал.  Время – ноябрь месяц.  У них ни палатки, ни воды, ни еды, в общем, почти мой вариант, только посерьезнее, из-за времени года.  Зажгли дымный сигнальный костер и стали ждать, когда их кто-нибудь снимет с того островка.  А Виктор ждать не захотел – он вообще тип заводной, любит Бога за яйца лапать – разделся до исподнего и где вплавь, где шагом двинул к берегу, благо он там не очень далеко был: до горизонта всего ничего, а дальше все прямо и прямо, никуда не сворачивая.  Но, напоминаю, ноябрь месяц на дворе.  

Кончилось же для него все более или менее удачно, только свирепый радикулит заполучил на всю оставшуюся жизнь.  Его пастухи-каракалпаки с берега засекли.  Видят, какая-то точка на горизонте болтается и вроде к берегу рулит.  Сначала за шакала приняли, но потом усомнились; зрение ж у них – Монтигомо Ястребиный Глаз рядом не стоял.  Двое поехали верхом той точке навстречу – море там лошади то по колено, то по бабки – и видят такую дивную картину: бредет по морю человек в исподнем, руки у него свело, морду перекосило, сам в полной отключке, но тонуть решительно отказывается; сделает несколько шагов, рухнет в воду, поваляется там, пофыркает, опять встает, и все по новой.  

Сам Виктор помнит только начало и конец этого действа.  Очнулся уже в каракалпакской юрте, когда его грубо растирали шерстяными носками, а потом навалили на него вонючих бараньих шуб и дали выпить чего-то красного в пиале.  Он еще подумал – ну, мол, дурачье, мне бы спирту чистого, а они крепленое вино суют.  А то и был спирт, только с красным перцем.  От такого снадобья недельный жмурик оживает.  Виктор и ожил. 
Концовка всей этой истории еще забавнее.  Оказалось, часика через полтора после того, как Виктор бодро ступил в аральские волны, сигнальный костер завидела какая-то чужая моторка и всех оставшихся сняла.  Подвела Витю активная жизненная позиция. 
Если подумать, тут и для меня кой-какая мораль есть.  Нет, кидаться в аральские волны, как Федорыч, я точно не буду.  До берега по прямой тут километров семьдесят, а может, и больше, кто его знает; да и где эту прямую взять.  Из этих семидесяти кэмэ я смогу проплыть метров сто, а остальное куда девать?  А насчет сигнального костра – это мысль; так все Робинзоны делают.  Надо сложить на макушке бархана кучу дров и, чуть какой шум услышу, немедленно бежать и зажигать костер, да побольше дыму.  

Хоть я и собирался утром передвигаться на новое место, но вылез и принялся таскать дровишки наверх – а вдруг кто-нибудь ночью будет проходить мимо?  Если честно, ни в какое проходящее судно или суденышко в душе я не верил.  Охотников болтаться по мелям Акпеткинского архипелага в самом гиблом углу гибнущего у всех на глазах моря быть просто не могло.  Болтался тут один умник, и того Арал подлечил капитально.  Выбил всю дурь; а если не всю, так еще добавит.  

В общем, умом я понимал, что этот мой сигнальный костер – мартышкин труд, но человек все же презабавное животное: пока я волок деревяшки наверх, все время оглядывался, как будто вот-вот из-за горизонта вывалит баржа или моторка, и мне только и останется, что чиркнуть спичкой.  Иногда даже на небо оглядывался, совсем уж непонятно зачем.  Ничего ниоткуда не появлялось, и доделывал я свой маяк с прохладцей.  Уже из чистой добросовестности навалил поверх деревяшек еще несколько кустов янтака – для дыму. 
Тем временем завечерело.  Я с каким-то новым любопытством полюбовался на быструю смену декораций на переходе от дня к ночи – словно рабочие быстро-быстро повернули сцену, и нате вам, все на месте, бархатная тьма и россыпи звезд в ассортименте, от крохотных пылинок до светильников режущей северный глаз яркости.  Похоже было, что я теперь на многие вещи буду смотреть широко раскрытыми глазками новорожденного.  Ничего удивительного, с такого-то переляку. 
В палатку забираться пока не хотелось.  Я заготовил побольше дров и разжег костер пожарче; видно, намерзся вчера надолго вперед и побаивался этих сумасшедших вечерних перепадов температуры от почти жары до почти нуля.  Разостлал коврик рядом с костром и, так возлежа, долго баловался янтак-чайком, а глаза все никак не могли налюбоваться на море плюс звездочки.  Чувства притом работали много острее обычного, словно я прошел некий курс омоложения в гималайском ашраме. 
Действительно, живешь вот так год за годом средь Божьей красоты, и до того зажрешься, что все вроде как приедается – да видели мы все это, и море видели, и горы видели, и тайгу, и прочее, и ничего особенного, сначала опешишь, а потом привыкаешь; иногда вплоть до того, что и надоедает.  Даже горы, хоть это совсем уж святотатственно.  Просто перестаешь замечать красоту, как примелькавшиеся картины на стенах в собственной квартире. 
Вот тут и надо человека ткнуть носом в вонючую задницу смерти.  Тут ему нормальный морской пейзаж балетом Большого театра покажется.  Куда только пресыщенность денется.  Остается голый восторг голенькой мышки в человечьем облике.  Пик-пик, сказал мышонок. 
Не буду врать, не все мои мысли в тот вечер были такие умиротворенные.  Как-никак пуповина, соединявшая меня с людским миром, с мiром, оказалась вот так небрежно обрезанной, я был очень-очень один, и по углам шмыгали разные демонята, волосатые и липко-неприятные.  Однако недавний ужас мощно вытеснял эти страшилки, давил их, как осенних мух, и во всем этом раздрае были и такие вот вполне отрадные открытия про новизну мира и смежные предметы.  

Так что в конце концов я заполз в палатку не просто сонный, а напоенный этой свежестью до легкого хмеля.  Аж голова слегка кружилась.  Самую чуточку. 
Глава 21.  Фауна и флора

Чайки и соловьи. – Анабазис литовца. – Утро старого спортсмена. – Ежик. – Суслики-песчанки. –  Саджа. – Жрать все же хочется. – Бухта Славная. – Бычки, бычки! – Босоногое детство. – I luv u. – Фрустрация и блаженство бытия

Не знаю, из-за чего, но чайки ссорились отчаянно, сутяжными какими-то голосами и очень громко.  Перебили мне сон на самом сладком месте; я как раз тащил кого-то в кусты; не помню кого, но помню, что на грани экстаза.  Какой дурак придумал, что чайки – это души погибших моряков.   Этим птичкам с их ректальными голосами только луком на базаре торговать, а моряки тут ни при чем, особенно мертвые.  Гнусная базарная сцена.  То ли дело у меня на шестом этаже.  Там береза вымахала выше моего окна, и на ней по весне и летом любят веселиться соловьи.  Чуть ли не в четыре утра меня будили, сукины дети.  Щелк у них оглушительный, прямо как в бочку.  Я дико злился и лаял их матерно, а сейчас вот вспомнить приятно.  Та-ра-ра-ра-ра среди ветвей  Жемчужной трелию защелкал соловей...  

Забавно все ж таки у нас головка устроена.  В ней все относительней, чем в эйнштейновой вселенной.  Еще немного, и московская квартира вообще мне раем покажется, со всей своей начинкой, а давно ли вспоминалась змиятником, населенным исчадьями ада.  За единственным исключением меня драгоценного, разумеется, да и тот, если разобраться, был довольно отвратным субъектом.  А теперь соловьи вспоминаются, и сердчишко прям от ностальгии млеет и очень хочет туда, назад, под крылышко.  Обхохочешься с этой нашей эмоционально-психической сферой. 
Другой сферы, однако, у меня для меня нет и не будет, и надо обходиться той, что есть, и принимать ее, какая есть.  Как жену.  Так что берем за данное: мечты об анахоретстве нечувствительно высохли, словно старая змеиная шкурка, вот-вот унесет ее ветром и присыплет песочком.  Удачнее момента для строительства ашрама не придумать, а мне как раз вот этого перехотелось, и хочется совсем другого.  Хочется, например, валяться с книжкой на диване, заложив ладонь кому-то меж теплых, мягких ног, и слушать щелк соловьев.  Так и пометим.  И будем думать, какую  нам теперь проложить траекторию.  Практически. 
Я потянулся, удобнее угнездился в спальнике и принялся усиленно думать.  Улов с этих усилий был, прямо скажем, мизерный.  Вариант Федорыча я отбросил еще вчера как совершенно непрактичный.  Полезь я сейчас в воду (тут меня слегка повело), уже через полчаса никакого спирта с перцем не хватит, чтоб меня оживить.  Да и где он, тот спирт. 
Припомнил я еще один случай, где-то вычитанный.  Примерно в это же время года, в марте, и примерно таким же макаром, как Виктор, только без пьянки, остался где-то тут без лодки один доцент, то ли литовец, то ли латыш, уж не помню.  Тоже покоритель Арала, вроде меня дурака.  Только я мудак-экзистенциалист, а он спортсмен и ботаник.  Так вот, он прожил на острове месяца полтора, закалялся, стрелял рыбку, а потом поплыл от острова к острову, толкая перед собой камышовый плотик с пожитками.  В пути плотик его разбило штормом, и вылез он на берег яко наг, яко благ, а мог бы и не вылезти – вода в Арале и в мае омерзительно холодна.  Здоровый лоб, небось, был тот прибалт.  Слонопотам.  Мне так не выплыть: ломаное плечико может коварно подвести.  Я и так с него удивляюсь, после вчерашнего.  Или когда это было, позавчера?  Кажется, уж сотню лет назад.  Ну да пес с ним.   Вплавь я наплавался в этих широтах по самое не могу, вот что главное.  Если плыть, то только на суденышке.  А каким оно будет, жизнь покажет.  Чего сейчас гадать.  Обшарим весь остров, поищем материал.  Какой будет, из того и будем строить.  Время есть.  Чего-чего, а времени у меня теперь немеряно.  Вот из времени и злобности духа и должно образоваться какое-нибудь плавсредство, равно как и все остальное. 
Я еще немного повздыхал, поежился и полез из палатки.  Как раз застал, как солнце здоровенным блескучим шаром выдиралось из-под горизонта.  Небо без единой тучки, голубизна на любой вкус, воздух покалывает холодком, аж не верится, что он может согреться.  А море – море вообще сплошное очарование, все в блестках, чуть взбодрено бризом и так умильно лижет песочек, словно он сахарный.  Лепота.  Ну и что с того, что я один и naufragé к тому ж.  В конце концов, я – это все еще я, и все вот это разостлано тут для меня, и я в этом купаюсь именно как в жемчугах, а все остальное – прах и пух от уст Эола. 
Я шлепнул себя ладонями по ляжкам и гикнул – мол, к чертям мечтанья, пора практически жить.  Остался в тельняшке, плавках и галошах и стал карабкаться на бархан, потом скатился вниз, и так раз десять, как бывалоча в молодости на сборах в Кисловодске или Домбае.  Поначалу скрипел всеми связками и суставами, но уже понесла волна многолетней привычки выбивать всякие глупости – усталость, болезнь, похмелье – резвым движением, ать-два, ать-два, ать-два, и тренер опять же орет «Время пошло!».  После скачек по бархану отошел на пляж и аккуратно прокачал все группы мышц, от шеи до лодыжек.  Кое-где болело нестерпимо, но это просто слово такое, «нестерпимо», а раз надо, так и потерпим.  Те мышцы, что отказывались сотрудничать, получали добавочное наказание.  Еще немного побоксировал с тенью, разогрелся со смаком, потом нацепил ласты, маску, трубку и полез в воду.  

Опять обожгло, словно в крещенской проруби, но выбора у меня не было.  Сетку мою утащил сом, крючочков у меня всего ничего, и препаршивые, так что рыбку мне придется добывать гавайкой, на манер того латыша.  Какой тут может быть разговор.  Вот подзакалюсь и буду регулярно выходить на охоту, добывать протеины и жиры, а то у меня талия без корсета стала уже, чем у моей бабушки на свадебном дагерротипе.  Сегодня плаваю минуту, завтра две, десять дней – десять минут.  Должно хватить, чтоб что-нибудь приличное загарпунить.  Объявим весеннюю путину. 
Как и вчера, я вылетел из моря, словно пробка от шампанского, и выдал танец – Нижинский чокнулся бы от зависти, хоть он и так был чокнутый.  Потом быстренько сварганил завтрак – кипяток с янтаком, любовное зелие.  Ай, жидко.  Сапсем пустой еда, по-казахски будь сказано.  Ниче, азартнее добычу искать будем.  

Я осмотрел свою гавайку, попробовал натянуть резину до упора – все было в полном порядке.  А что ей сделается; деревяшка, она и есть деревяшка.  Правда, титановая стрела у меня одна-единственная, но это для подводной охоты.  Ее мы будем беречь пуще зеницы ока и оставим в палатке, а деревянные возьмем с собой.  Их тоже будем беречь как эту самую зеницу. 
Я заметил, что рассуждаю сам с собой вслух, но с этим, пожалуй, придется смириться.  Все робинзоны этим страдают, а я что, у мамы особенный?  Тут одно правило: говори, да не заговаривайся.  У меня уже такое бывало.  Начинаешь злиться на того, Другого, грозишься рыло ему набить за плохое поведение, и с трудом вспоминаешь, что на поверку-то его и нет.  Так, дух бесплотный – как ему репу начистишь?  В общем, осторожненько надо с этим.  Очень тоненькая мембрана отделяет игру от безумия; пока все идет чередом, об этом легко и забыть.  Потом свалится кирпич на маковку, и лопнет пленочка, и ты уже всем доволен, сидишь, прузыри пускаешь, пока карета не подъедет, а только откуда тут на хрен карета?  
Особых неприятностей от острова я не ожидал, но все равно отправился «в экспедицию», держа заряженную гавайку в руке.  Чем шайтан не шутит.  После разминки в членах чувствовалась летучая легкость, хотя то же самое могло быть и с голодухи.  Дня через три я к голоду попривыкну, а пока животик бурчал оглушительно.  Но шагал я бодро, легкой балетной стопой, и скоро достиг самого гребня острова.   На острове же все рукой подать. 
Вдоль гребня тянулись островки колючего кустарника, оплетенного такими же колючими лианами.  Лезть в эту гущину было совершенно бесполезно и очень даже вредно: дичи никакой не увидишь, а большие участки кожи потеряешь.  Мини-джунгли какие-то.  Туда если лезть, то только с мачете, а где его взять. 
Я крался вдоль этих островков, напряженно в них всматриваясь, как на самой настоящей охоте, словно вот-вот на меня должен выскочить зайчик-толай или фазан, хотя следков на земле не было ни того, ни другого.  Может, они и были тут когда-то, да вымолотили их заезжие рыбаки-охотники, или лиса подъела, или шакал.  А как бы хорошо ночью сюда наведаться с факелом да сшибить петуха камнем с ветки, а потом на вертел его, на вертел...  Чур меня, чур, от этих мечтаний могут спазмы в голодном животике сделаться.  Как их мама моя здорово готовила – на нитку кусочки сала, тушку фазанью обвяжет, чтоб не сохла, да так и потушит.  Я фазана холодным любил.  На Кавказе они облепихой питаются.   Бывало, разделываешь его, а у него в зобу здоровенный слипшийся сладкий ком, оттого и мясо имеет вкус небесный просто... 
Надо зарок дать – про еду не думать, как те два генерала, а то так двинуться можно на гастрономической почве.  Подспудно я все же ждал, что вот-вот рядом в кустах словно мина взорвется – это фазан вырвется из ветвей, сделает свечку, а потом пойдет по прямой, снижаясь, и в верхней точке надо взять на четверть ниже его лапок, шлеп, и никуда он не денется.  Только ни в коем разе не палить, пока он свечку делает, так только патроны зря жечь, меня от этого отец с малолетства отучил.  А сейчас тут ни фазанов, ни ружья, ни доброго, умного отца, одни мои мечтания на пустое брюхо. . . 
Фазанов не было, никакой дичи не было, и все равно я вскинулся, когда в одном месте что-то быстренько побежало от островка к островку.  Я весь взвился и поскакал туда, как тигра, а это оказался всего лишь ушастый среднеазиатский еж.  Только я подскочил к нему, он тут же прекратил бег и свернулся в клубок.  Я натянул свои вратарские перчатки, аккуратно взял его в руки и держал так долго-долго, пока он не стал возиться, а потом выставил остренький ехидный носик; еще спустя время показались и забавные сердитые глазки.  Я подул ему в мордочку – он снова моментально свернулся, и тогда я аккуратно положил его на землю, похлопал по колючей спинке и пошел дальше.  Похоже, ежиками я питаться не смогу, даже если копыта совсем начнут отслаиваться. 
Тут затесалось одно детское воспоминание – из тех, что маркируют личность и судьбу.  Я болтался тогда с шайкой дагестанских мальчишек по виноградникам в предгорьях, на окраине городка.  Как-то они поймали ежа и принялись жутко его мучить, даже проткнули заостренной палкой, потом топили в арыке, а он все шевелился, все не хотел умирать.  Наверно, это называется детской жестокостью.  Только мне тогда стало жалко и тошно, и я убежал, хоть и стыдно было, что я маменькин сынок.  Потом, правда, понемногу привык, но нескоро, потому как трудно было: вот вроде ты совсем-совсем такой, как все, и ты в гуще, а потом что-то приключается, и оказывается – ничего подобного.  А ведь люди тебя за версту чуют.  Нутром.  Тут – загадка и язва всей жизни, однако не будем про это.  Просто к слову пришлось.  

А ежики меня всегда умиляли.  Я даже пытался держать одного, но днем его никак не найти, забивался под диван или еще в какую-нибудь немыслимую щель, а по ночам бегал по комнатам, устраивал страшный разор и так громко стучал на бегу лапками, что спать невозможно.  Пришлось отнести его в лес. 
Я до того замечтался, что утратил всякую бдительность и ступил не туда, куда нужно.  Нога провалилась в какую-то ямку или подземный туннельчик и наступила на что-то мягкое, живое и пискливое – из-под земли выскочили две крысоподобные тени и с неистовым визгом в несколько прыжков исчезли в кустах.  Меня подняло в воздух и откинуло в сторону, и еще на лету всего передернуло.  То были суслики-песчанки, и вправду похожие на крыс, только хвосты у них не голые, а рыжие, мохнатые и даже с кисточкой на конце.  Я с ними познакомился давно, еще на заповедном острове Барсакельмес, и так и не смог изжить отвращения к этим тварям.  Небось, хороший командос обрадовался бы этим братьям нашим меньшим и деликатесы бы из них готовил, но я как-то не созрел для таких подвигов.  Попробуй я их поджарить – вывернет меня наизнанку, и всего делов.  Хотя вот едят же серых крыс в осажденных городах, а какие-то жители пустынь даже держат их за особый гурманский изыск.  Оборони меня Господь от такого гурманства.  К тому ж они заразные, эти дряни, чуму переносят, туляремию и целый букет лишаев всяких – про то мне еще в заповеднике рассказывали, на всю жизнь перепугали.  Обойдусь как-нибудь без чумы с туляремией. 
Песчанки селятся колониями.  Я знал это и дальше шел уже очень осторожно, внимательно глядя под ноги и обходя подозрительные ямки.  Впрочем, в колонии и без того поднялся переполох; множество этих тварей выскочили из укрытий, стояли столбиками рядом со входами в подземные лабиринты и вообще подняли пискливый бабий гвалт на базаре.  

От этого писка я и так был на взводе, но все равно испытал еще большее потрясение, когда прямо из-под ног метнулись две тени и резво побежали от меня, лавируя меж кустиками травы, только головки замелькали.  То были не песчанки, то была саджа, птичка вроде кекликов, очень достойный охотничий трофей и вкусноты необыкновенной.  Все это веером проскочило у меня в голове, а рука тем временем сделала свое черное дело – вскинула гавайку и нажала на спуск.  Конечно, я промазал, я не мог не промазать по быстрым и вертким птицам, но промах – полбеды, а вся беда была та, что стрела отрикошетила от грунта и улетела черт-те куда.   Я пометил место, где она должна была удариться о землю, и начал искать, мотаясь взад-вперед, челноком.  Полчаса искал, проклинал собственную глупость густым матом, пока не нашел стрелу.  Несколько раз проходил мимо, а она пряталась за кустиком прошлогодней травы, да еще в рыхлую почву наполовину вошла.  

Радостно поглаживая бесценную свою стрелку, я присел отдохнуть и отойти от переживаний.  Не описать, как я был рад этой садже.  Ну и что с того, что с перепугу глупость сморозил.  С кем не бывает.  Саджа – это мир охоты, я в нем, как у себя дома, все знаю и очень много умею, даром что ружьишка у меня здесь нет, самого завалященького.  Зато саджа есть, а там и еще что-нибудь прорежется, и не придется мне питаться чумными песчанками.  А уж как птичек добыть – это второй вопрос.  Исхитримся как-нибудь.  Бумеранг построим.  Ну, не бумеранг, так просто дубинку.  Сшибают же аборигены птичек такими палками, а чем я дурней  готтентота?  Ну, не добудем ничего, так хоть согреемся. 
Вот и мини-цель в жизни появилась, и нужно сочинять средство, чтоб ее добиться.  Я разыскал упавшую наземь сухую саксаулину и потратил с полчаса, вырезывая добротную дубинку, с корневищем вроде набалдашника.  Очень убедительное получилось оружие.  Саксаул ведь чертовски тяжелое дерево, ибо впитывает в себя массу соли.  Такой дубинкой можно хоть медведя образумить: дашь ему по лбу, он и задумается.  Медведя, правда, тут навряд ли встретишь, а саджа должна быть.  Они тоже небольшими колониями селятся, так что та пара – не единственная.  Определенно.  

Я сразу принялся упражняться в метании.  Левой рукой кидал вперед деревяшку и пытался попасть в нее дубинкой, но бестолку – только руку отмотал до боли.  Ерунда какая-то получалась поначалу.  Почти как в теннисе: попервах мяч летит, куда ему заблагорассудится.  Я вспомнил, что самураи тоже по три года разучивают какой-нибудь удар мечом, и поскучнел.  Их, небось, все три года слуги рисом с мясом подкармливают, а мне чем прикажете питаться? 

Перед глазами замаячила здоровенная миска с жирным пловом; я даже видел отдельные рисинки, вываренные в хлопковом масле.  У Федорыча особенно хорош плов с дикой кабанятинкой...   Я судорожно сглотнул несколько раз и присел на кочку.  Надо было что-то придумывать по части жратвы.  Давешние мысли про решимость поголодать были хороши для поддержки боевого духа, но в них один изъян: раньше я голодал, имея на старте хороший запас подкожного жира, а теперь мой организм в этом смысле в минусе и дальше будет только слабеть.  Так и до дистрофии немудрено докатиться.  Ни к чему.  Опять же психика вразнос может пойти.  Мало ли я видел случаев в горах, когда нас заставала непогода на горке.  За несколько дней голодовки и холода вроде бы нормальный здоровый парень превращается в истеричное дерьмо.  Сам я, конечно, прошел искус не раз и не два, вроде знаю себе цену, но кто ведает, что там, за ближним или дальним поворотом...  Депрессуха вырастает не только из бабского коварства и давящей атмосферы в обществе.  Разные бывают поводы.  Было бы желание. 
Я вскочил и решительно зашагал к морю, благо ходьбы всего ничего.  Немного постоял на берегу.  Голод голодом, а красота завораживает.  Красота вот только оказалась убийственная, или почти.  Действительно – страшная сила.  Впрочем, кто ж меня заставлял покорять эту красоту на паре жеваных сисисек – святые Витины слова...   Не красота убивает, а собственная дурь, и нет ей ни конца, ни края.  Вот и щелкай теперь зубами. 
Чем-то я возмутил чаек, они метались надо мной и орали, а пара наиболее наглых даже пикировала на мою голову, роняя белые какашки.  Я попробовал сшибить хоть одну дубинкой, но, разумеется, только насмешил птичек.  Ну и не больно нужно.  Еще побундел на них матерно, подобрал бестолковое оружие и пошел своей дорогой, а они отстали. 
Пошел на юг.  Скоро берег начал загибаться вглубь острова, и так я достиг той бухточки, что видел с бархана.  Бухточка оказалась премилой, окаймленной с одной стороны камнями – их даже можно было назвать небольшими скалками.  Посреди бухты из воды тоже торчало несколько валунов.  Наверняка это было самое лучшее место на островке.  Все рыбаки тут высаживались и оставили капитальный, хоть и несколько развалившийся очаг и массу других непременных следов: ржавые консервные банки, спутанные, полузанесенные песком клубки толстенной капроновой лески, бутылки битые и даже пару целых, ведро, тоже ржавое и с прогоревшим дном.  Дыру в дне вполне можно залепить глиной, так что теперь у меня есть, в чем варить еду.  Было бы что варить. 
Все это добро я собрал к очагу, и получилась чудная плюшкинская коллекция.  Я еще побродил вокруг.   Награда – славная широкая дощечка где-то с метр длиной; на ней, судя по зазубринам, чистили и рубили рыбу.  Так мы ее и будем использовать, а придет время – получится прекрасная лопасть для весла.  Я прямо духом воспарил от этих находок и замыслов. 
Все это было приятно, однако голод давил все круче.  Я забрался на камни, выступавшие углом в бухточку, наклонился над расселиной меж двумя скалками и уставился взглядом в воду.  Минута прошла, другая – пусто, но потом сердце мое резко дернулось: где-то над самым дном прошла небольшусенькая тень.  Бычок!  Точно бычок.  Их сюда, говорят, с Черного моря завезли.  Мой старый, можно сказать древний, знакомый, с самого детства на Каспии.  Значит, живем.  Их под этими камнями должно быть битком – кому они тут нужны, ловить эту мелочь? Да здесь, небось, и не было никого несколько лет. 
Ordnung über alles, однако.  Был уже почти вечер, когда я перетащил в бухточку Славную (так я решил ее прозвать) все свои манатки, снова поставил палатку и снова навел в ней уют.  Только тогда я вытащил круглую коробку из-под ленты для пишущей машинки, где хранились мои крючки и немного тонкой лески.  Я выбрал самый маленький крючочек, привязал его к леске, чуть повыше насадил на леску дробинку-грузильце – надрезал ее ножом, а потом сжал на леске зубами.  Вместо наживки вытащил из шерстяного носка красную нитку и привязал к крючку нелепым таким клубочком.  Потом накрутил другой конец лески на палец, снова забрался на камень и закинул снасть в ту расселину, куда недавно заглядывал, чувствуя себя при этом лет на девять – до того это все напомнило прожаренное на солнце детство.  Именно что босоногое, и как вы только догадались…

Красота ловли бычков в том, что тут все видишь.  Вот крючок достиг почти дна, и ты начинаешь его потихоньку подергивать, очень потихоньку.  Сначала ничего не происходит, эти горбатые чертенята сидят под своими камнями в засаде и присматриваются к танцующей чертовинке.  А вдруг оно съедобное, думают они себе и помаленьку выползают из своих щелей.  Иногда их собирается несколько штук вокруг крючка с красной ниткой.  Некоторые проплывают мимо, разыгрывая безразличие, потом снова становятся носами к нитке, как магнитная стрелка к северу; временами все вдруг прыскают по домам, но потом снова собираются.  И вот наконец самый крупный, или самый наглый, хватает крючок, ты чувствуешь слабую живую тяжесть на конце лески и выбрасываешь этого мелкого хулигана на камень. 
Я так обрадовался первому бычку, словно только что застрелил своего первого льва, и бормотал что-то совершенно нечленораздельное – попался, мол, который кусался; хотя скажите вы мне, кого этот бедный бычочек мог кусать.  Я садистски отрезал его нижнюю губу, насадил ее вместо красной нитки и снова забросил леску в ту же расселину.  Дело пошло, и через полчаса в небольшом углублении  в камне, заполненном морской водой, бултыхалось уже чуть не десяток этих сорванцов.  Бычок – рыбка территориальная, спугнуть я их не мог, и таскать бы мне их не перетаскать, да не один я такой хищник нашелся.  Я тащил уже десятого плясуна, когда из-за камня вдруг налетела крупненькая тень и сорвала у меня с лески бычка вместе с драгоценным крючком.  То был сомик-бандит, да так рванул, чуть мне леска палец не перерезала. 
Я зашелся было в ругани, но быстро успокоился.  Во-первых, какой-никакой, а ужин у меня уже есть.  Во-вторых, само дело показывало: стоит насадить на леску потолще крючок покрупнее, и можно рассчитывать на сома, да еще, может, и не такого, как этот мелкотравчатый бес, что умыкнул мой крючок. 
Солнце уже зашло, скоро рухнет тьма, и стоило поторопиться.  По счастью рядом с очагом валялись несколько полузасыпанных дрючков, оставленных давнишними визитерами, и я быстренько запалил костерок.  Пока огонь прогорал, я выстругал несколько шампуриков, почистил рыбок и насадил их на плоские белые палочки.  Саксауловые угли давали столько жару, что бычки скоро зашипели, распространяя умопомрачительный аромат.  Я жмурился на огонь, аккуратно поворачивал шампуры и рассеянно просматривал картинки из бесконечно далекого прошлого.  Появись тут сейчас я сам – пацан из приморского города военных времен, я б его и не узнал, наверно, костлявого шкета.  Я уж и имена друзей своих тех лет позабыл...  Нет, одного вроде помню.  Рудик.  Рудик Янковский.  Точно.  Друзья были – не-разлей-вода.  Недалеко от нас жил.  Белокурый такой.  Поляк, наверно.  Из эвакуированных.  Обоим нам доставалось хворостины, когда вот так задерживались у моря, чтоб вечером поджарить улов.  По делу доставалось, конечно: бомбежки ж были каждый день, матери с ума сходили, а мы на берегу прыгали и орали, болели за наших тупоносых «ястребков».  Только их почему-то чаще всего и сбивали.  Они горели и падали, то в море, то в предгорья, и их потом хоронили, и много народу приходило, а мы в первых рядах.  Немцы почти не падали, и это было неправильно.  Так не могло, не должно было быть, тут был какой-то перекос в мироздании, и обида та, кажется, засела где-то глубоко на всю жизнь.  Оттого, наверно, я такой шовинист.  Cocardier
, как говорила много позже одна забавная француженка... 
Я взял один шампурик, подул, еще подул, потом осторожно откусил кусочек рыбки.  Уже можно есть, но пусть еще чуть пропечется.  Просто для упражнения силы воли.  А вот этого уже можно, уже пропекся.  До чего ж вкусная рыбка, сил нет.  Не потому, что так жрать хочется, и опять же все так на детство завязано, нет.  Просто объективно.  Есть почти нечего, кожа да кости, а ешь – слюньми заливаешься.  Мне и браконьеры на Каспии говорили: мы осетров домой женам таскаем, а бычков на берегу сами едим. 
Я мигом сглодал полдюжины, а три штуки оставил на утро.  Хорошо ведь начать день с чего-то приятного.  Потом взял свои жестянки для чая и пошел к камням зачерпнуть воды – сегодня придется пить янтак-чай из морской воды, копанку завтра только вырою.  Только я наклонился с камня, потянулся банкой к воде, как неподалеку словно сдвоенный пистолетный выстрел хлестнул над поверхностью бухты, и я чуть не сверзился в воду.  Я ругнулся, не помню уж в который раз за тот день.  Сомяра, сволочь, глушит мелкоту.  Шлеп-шлеп хвостом, влево-вправо, а потом подбирает бедных оглушенных рыбок, бандюга.  Поймай такого на крючок – и еще неизвестно, кто кого поймал. 
-- Ладно, сом, -- пробормотал я хриплым голосом.  -- Хороший сом – жареный сом.  Посмотрю я, как с тебя жир на угли капать будет. 
А в ответ – тишина. 
Глаза привыкли к темноте после костра, и я уже мог различить точечки света, пляшущие на темной, маслянистой поверхности бухты.  Отраженный свет звезд.  От благостной картинки веяло покоем, словно и не было под поверхностью никаких хулиганствующих сомов.  Я запрокинул голову, выбрал звезду, которая мне показалось особо томной, и поморгал ей морзянкой-скорописью: I LUV U.  Потом долго и пристально смотрел на поблескивающую точку, но в дрожании ее не было никакого смысла.  Откуда ж ему взяться; нет у меня никакого юношеского уговора с возлюбленной в одно и то же время на одну и ту же звезду романтически пялиться.  А ведь было когда-то...  Я вздохнул и поплелся назад, к костру. 
Насчет luv морзянкой я, конечно, пошутил.  Не звезду же, в самом деле, любить.  В том углу, где когда-то бушевала luv, сейчас  было пусто, хоть шаром покати.  Была бы luv, не было бы всей этой дребедени, и меня бы здесь не было, а пребывал бы я меж милых персей и в ус не дул по поводу всяких передряг житейски-поэтического свойства.  Как царь Соломон.   Мирровый пучок – возлюбленный мой у меня; у грудей моих пребывает...  Вот это активная жизненная позиция, я понимаю.  А если нет подходящих грудей, то что получается?  Сплошное озлобление, фрустрация, ressentiment.  Причина для этой дряни всегда сыщется.  Ну, например, знаешь про себя, что ты – не гений.  И пошло, и пошло, и всегда найдется, на ком фрустрацию сорвать.  Удобней всего на самых ближних.  Слава Богу, хоть вот в данный момент меня это ни капелюшечки уже не колышет.  Отпал струп.  Не до того.  Когда смертынька над всем нависает, остальное все такой золой предстает, аж смешно.  Подумаешь, блин – кто-то моими стишками недоволен, или мной самим, или уж не помню чем.  Ей-ей, умру от смеха.  Тут полдюжине бычков рад, как полному собранию своих сочинений с золотым тиснением, а вы говорите...  Правда, если все точненько припомнить, там не только творческий кризис был, там еще и квазисемья давила, и милые коллеги из университета выдавили, а уж про полиморсос – политико-моральное состояние, если кто забыл – про то вообще нет слов, маразм крепчал на глазах, до рвоты.  А главное, все одно к одному, аваланшем.  Не всякий организм выдержит.   Мой вот подломился, отсюда эти шуточки с 12-м калибром.  И чего это я оправдываюсь, никто ведь ни черта не знает.  Значит, ничего и не было.  И хватит об этом, слышь... 
День замедлялся и вот-вот должен был докатиться до полной остановки.  Каким-то щупальцем я чуял, что думаю про что-то важное, но мыслишки проскакивали почти незаметно, как мыши, и так же незаметно проваливались куда-то в норку.  Продумывать их со всех сторон не было никакой физической возможности.  Потом как-нибудь.  Даже про смерть вспоминалось как бы нехотя, между прочим, словно и старая, и недавняя стычка с нею были в каких-то других жизнях.  Одна тыщу, другая две тыщи лет тому назад.   До н. э. 
Я еще посидел, прихлебывая солоновато-горький янтак-чай и уставясь на догорающие угли вполне бессмысленным взором.  Через некоторое время до меня дошло, что мне не просто лень обдумывать проблемы и дилеммы.  Тут отсвечивало еще что-то, и это что-то при ближайшем рассмотрении оказывалось чуть ли не счастьем, черт бы меня побрал совсем.  Или на худой конец блаженством.  Это было до того странно и неожиданно, что я еще подумал – нет ли в этом янтаке какого наркотика?  Но вроде никто ничего такого про него не говорил, а они тут в этих краях в таких вещах секут на раз.  Нет, тут все проще.  Небось, любой кухонный психоаналитик сразу диагноз поставил бы: delayed reaction, отложенная реакция.  Ведь от смерти в очередной раз улизнул – как не радоваться?  Просто до сих пор некогда было, а теперь вот бычков наелся, чайку напился – и нате вам.  Живой, и рад без памяти, и не фига аналитическую бодягу вокруг этого разводить.  Вот за это самое народ интеллигенцию терпеть не может.  За бодягу.  А-а, плевать.  Что народу бодяга, нам – невинная отрада ума. 
Осторожно, стараясь не расплескать ощущение тихой радости, я прибил дубинкой угли и забрался в палатку, а там и в спальник.  Так, наверно, и заснул с физиономией в маске блаженства, пока Кэп, злодей, мне нашептывал на ухо: Du hast das Glück erfunden – und blinzelst
.   Я сонно послал его на девятую полку, где е… волки, а напоследок, мельком, мне подумалось вот что: эти минутки пролетят и забудутся, а сменит их мякина будней, пресная до изжоги.  Вот ведь жалость какая. 
Глава 22.  Влага с неба 

Противный суккубус.  – Запасаю воду.  – Хочется жить, аж пищит.  – Такыр.  – Когда апрель своими сладостными ливнями. . .  –  Строю каки.  – Angst и детские корни.  – Сойки как источник оптимизма.  – Ищу удочку.  – Ловля сома на бычка.  – Сомовий шашлык.  – Приступ лирики под мелким дождичком

Не знаю, чем мне эта суккуба не понравилась.  Все было при ней, и даже больше, чем надо бы, аж как-то непропорционально, но мне уже было немного тошно.  Видно, перебрал услад, tristesse postcoitale
 одолела, хотелось отдохнуть, побыть одному, и я пустился наутек.  Удирал небыстро, как в замедленной съемке, отталкиваясь от стенок и пола длиннющего пустынного тоннеля или коридора космического корабля, плыл толчками при почти нулевой гравитации, а сзади наваливались огромные мягкие титьки, но я все как-то выворачивался.  И вот я уже за поворотом, гравитация усиливается, я неловко, спотыкаясь, бегу по коридору, только раскатистое эхо топота раздается у меня в ушах.  Сразу за этим, без предупреждения и почти без зазора, топот перешел в дробный стук дождя по натянутому полотнищу палатки.  

Включился я моментально, словно мне кто-то дал команду по боевому расписанию, почти без паузы между кошмаром и первым осознанным движением.  Засопел, застонал, замуркал, выбрался из спальника, скинул шерстяной костюмчик-пижаму, натянул галоши и голенький выскочил под дождь.  Норд-ост полоснул по телу наждаком, хлесткие капли во множестве мест обожгли кожу.  Куда как лучше было бы лежать в теплом спальнике и не вставать.  Того лучше вообще никуда не уезжать, а валяться на боку с умной книжкой и со смаком слушать, как ветер швыряет пригоршни дождинок в окно.  Только что уж тут... 
Я весь съежился, чтоб быть как можно меньшей мишенью для дождя и ветра, выдернул из-под палатки кусок полиэтилена, который всегда прокладывал там от ревматизма, и оглянулся.  Вокруг сколько-нибудь заметных углублений в песке не было.  Пришлось рыть ямку самому.  Схватил столь счастливо найденную вчера дощечку и принялся разгребать мокрый песок.  Скоро образовалась чашеобразная выемка.  Я выстлал ее своей полиэтиленовой подстилкой, а края придавил  камнями.  В центре, где выемка глубже всего, сразу начала собираться дождевая вода.  Лужица увеличивалась прямо на глазах, но любоваться своим рукодельем было решительно некогда.  Я схватил банку, в которой варил чай, кинулся к тому углублению в камне, где недавно бычки ожидали мучительной смерти, и принялся ожесточенно вычерпывать оттуда затхлую воду.  Скоро и в этом углублении начала скапливаться чистая дождевая водичка.  Я поискал глазами, нашел еще дыру, выбрал оттуда водоросли и вычерпал то, что там было.  Хотел было продолжать поиски, но ругнулся и плюнул.  Дрожь колотила уже неимоверно, прямо на воздух поднимала, и я поскакал к палатке.  Тут я соскреб с себя ладонями воду и песок, сколько мог, сунул галоши под палатку и забрался внутрь, оживленно комментируя положение вещей в мире вообще и свою дурацкую роль в нем в частности.  Текста дословно не помню, а жаль – там были весьма яркие краски. 
Согнувшись в три погибели и стараясь не замочить свой прекрасный, драгоценный спальник, я растерся что было сил, натянул трико-пижаму, забрался в свое пуховое гнездо, обнял дрожащими руками дрожащие колени и затих, только зубы постукивали да из гортани рвался полустон-полурык.  От этих упражнений с голой задницей на ветру и под дождем все-таки какая-то польза должна быть, подумал я мрачно: если заболею воспалением легких и подохну, так хоть в добрых русских традициях – трезвым и чисто вымытым. 
Про смерть, правда, особо думать не хотелось.  Это когда на диванчике исследуешь проблему философически, Эпикура себе цитируешь или еще кого, так можно спокойно про все поразмышлять, даже не без приятности – какой ты умный и стоически настроенный.  А когда безносая падла и без того ежеминутно под руку тычется, ничего, кроме легкой изжоги, от таких мыслей не возникает.  Если же некто говорит, что добродетель есть воля к гибели и стрела тоски, так он псих и мудак усатый, и в дурдом ему самая дорога. 
Лучше подумаем про жизненно важное.  Например, про воду.  С водой теперь полегче будет – пара ведер дождевой должно набраться.  Ишь как барабанит, зверюга.  Может, и до следующего дождя хватит.  Так можно продержаться весь апрель.   А вот дальше с этим кардинально поплохеет.  Начнется жарынь, пойдут сухие дожди – это когда капельки падают, но до земли не долетают, а если долетают, так сразу испаряются.  Как-то на полуострове Куланды, в северо-западном углу Арала, я насмотрелся на этот феномен до отвращения.  В море вода тоже круто посолонеет; сейчас-то на поверхности еще зимний пресный слой держится, а потом как начнет испаряться, не остановишь.  

Хорошо бы отсюда смыться до наступления этих безобразий.  В голубом вертолете.  В отсутствие голубого придется налаживать систему жизнеобеспечения, а потом уж приступать к кораблестроению.  Еще одну копанку выкопаем.  По прошестии времени радости от нее тоже будет мало, это так; в ней почти та же вода, что и в море, лишь слегка отфильтрованная.  В этих местах ведь, чтоб до настоящей воды добраться, роют колодцы в сотню метров глубиной и глубже.  При этом еще с ивовыми прутиками химичат, а нам эта магия не по зубам.  Ладно, придумается что-нибудь.  В любом случае скоро попьем чайку из чистейшей дождевой водицы, промоем почки-печень.  Простенькие радости – единственные радости. 
Чаек пришлось отложить: дождь лил, лишь временами затихая, часа три, чего я от него не ожидал.  Так и палатка могла поплыть.  Слава Богу, я проделал вокруг нее канавки, просто по привычке и из чистоплюйства. Чтоб все было, как надо.  Торжество чистоплюйства надо было отметить, и я принялся за оставшихся от ужина бычков.  Деликатес блюдо, но я уже про то говорил.  Нарочно растягивая наслаждение, я грыз и обсасывал косточки, а мыслишки катились все по той же колее – насчет воды.  

Будет вода – да я тут продержусь хоть до холодов, пока меня не спасут, или пока не построю надежную посудину, чтоб не пришлось дрожать всеми поджилками каждый раз, как отчаливаешь.  Прошло то время, когда мысли про гибель в хладной пучине не вызывали ничего, кроме угрюмого равнодушия и даже наплевательства.  Теперь жить хотелось страстно, я про то уж излагал, небось.  Как в той пьесе, не помню какой: To live – like a mouse, even!
  Быть живым – это как роскошная нота, которую взял и тянет самый сладкий тенор на свете, вроде народного певца Beniamino Gigli.  Погасить ее было бы так же отвратительно и немыслимо, как пукнуть на весь концертный зал.  Только подумаешь о плохом, и накатывает паника, вроде того первого приступа страха смерти, испытанного лет в десять.  Он у меня намертво в голове застрял.  

То было в Германии, в Цвиккау.  Я валялся в темном кабинете отца на диване, рядом в столовой весело шумели о чем-то взрослые, и вдруг оно накатило, ни с того, ни с сего.  Это не был страх какого-то определенного вида смерти – боязнь утонуть, или заболеть чем-то неизлечимым, или быть застреленным, ничего такого.  Был чистый ужас неизбежного небытия.  Что называется, ужас до потери пульса, до чувства холода в животе, в руках и ногах.  Не помню, застонал ли я, или еще что, а скорее зазвенела какая-то невидимая нить, и мать вошла, погладила по голове, что-то спросила и вышла, оставив приоткрытой дверь, и оно откатило, но память осталась на всю жизнь.  Конечно, нынешний страх был только бледной тенью детского ужаса, но он был, и это было радостно.  Небось, выкручусь.  Было бы желание. 
С водой тоже не все так страшно.  Воды в море сколько угодно.   Соленая – ну и пусть себе соленая.  Возьмем и перегоним ее в пресную.   Всего и делов, что построить самогонный аппарат.  Что я, не русский мужик, что ли.  Ведро есть, дрова есть, вместо змеевика приспособим камышину или еще что-нибудь полое.  Чтоб все загерметизировать, нужна глина, но я где-то видел массу глины.  Точно.  Где-то в середине острова между островками кустов была целая глинистая площадка, прямо-таки небольшой такыр. 
Хоп!  При слове «такыр» я чуть было не хлопнул себя ладонью по лбу, только лень было руку доставать.  Как я мог забыть, ведь видел все собственными глазами, и толковал об этом с местными...  От веку аборигены используют в этих местах глинистые участки, такыры, для сбора дождевой воды.  Если они сами по себе не вогнутые линзы, над ними работают, придают эту вогнутость, потом в середине роют яму поглубже.  Вода в таких глиняных ямах (их тут зовут каки – не знаю, за что их так) все лето чистая и прохладная, и никуда она не просачивается, не уходит.  Мне сказывали, что на больших такырах собирают столько воды, что хватает не только людям, но и скоту.  Мне это ни к чему, откуда у меня скот, мне бы маленький миленький такырчик, лишь бы себя водой обеспечить, и все у меня будет в ажуре –член колом и свет в абажуре.  Mille pardons, но я так волнуюсь, так волнуюсь…

Я попробовал вызвать в памяти ту площадку, что видел вчера, но ничего определенного перед глазами не возникало; другим тогда была занята голова – фазаны, песчанки, то да се.  Однако видение асфальтово-ровной поверхности и похрустывание глинистой корки под ногами были вполне отчетливы.  Я прямо засучил ножками от нетерпения.  Лишь дождь кончится, помчусь на поиски, а потом строить этот самый как.   Успеет наполниться.  Сейчас начало апреля, будут еще дожди.  Даром, что ли, сказано – Whan that Aprille with his shoures soote  The droghte of March hath perced to the roote…
  Я эти строчки себе каждый год цитировал, когда время подходило и накатывала тяга улепетнуть в пампасы.  Хоть нет в наших краях никакой засухи марта, а все равно красиво, и все равно ждешь весну, и тогда – Than longen folk to goon on pilgrimages…
  Как там дальше.  Спиши слова.  So pricketh hem Nature in her courages... 
  Не, вру.   Nature pricketh
 птичек, а вовсе не людей...  Хоть людей тоже, меня – так точно, но у Чосера не так, у него And smale fowles maken melodye  That slepen al the nyght with open eye,  So pricketh hem Nature in her courages…
  Вот так.  Помним еще кое-что.  Это я студентам вдалбливал, так что застряло намертво.  А вообще надо упражнять память каждодневно, а то и вправду докукую тут до полного распада личности.  В конце только и смогу, что мычать да рычать.  Как Маугли всякие, которых время от времени то там, то сям вылавливают.  Надо всю поэзию мира перебрать в голове.  Если время будет, конечно. 
Поэзия поэзией, но проза тоже одолевала.  Вдруг заволновался – не протечет ли палатка.  Однако водоотталкивающая пропитка еще держалась, и нигде не было видно ни капли.  Так что я успокоился, угрелся и вместо того, чтобы перебирать в голове мировую поэзию, мирно уснул под гипнотический стук капель по натянутому капрону. 
На этот раз никакие суккубы меня не беспокоили, а уж тем менее инкубусы.  Проснулся от тишины: дождь перестал.  Правда, вопили чайки, но это не считается.  Эти обалдуи вопят, как наши мужички пьют, всего в двух случаях: когда идет дождь и когда не идет. 
Я выбрался наружу и несколько минут постоял, вбирая красоту берега, моря и мира по совокупности.  Небо было выскоблено начисто и хорошо освещено добродушным солнцем.  Правда, тепла от такого солнца – minimum, но и то, что мне перепало, было несказанно приятно, аж я зажмурился.  Постоял так, потом развел руки в стороны, поднялся на цыпочки, все как надо, вдохнул глубоко-глубоко, еще глубже выдохнул, опустился на пятки, и так несколько раз.  Благолепие.  Только кушать хочется.  Очень хочется питаться, но придется терпеть.  Главное сейчас – вода, а насчет еды перетопчемся. 
Я поспешил к выстланной полиэтиленом выемке; там было никак не меньше ведра воды.  Больше.  Я опустился на колени, попил прямо из лужи, и после солоноватой дряни, что приходилось потреблять до того, водичка показалась райской.  Странноватая, правда, но такое уж у меня положение, принимаем все странности, как они есть.  Она даже полиэтиленом не пахла.  Ну, скажем так: почти не пахла.  Чуток подванивала. 
Я запалил огонь в очаге, поставил свою уродскую баночку под чай, а сам принялся сооружать вместилище для накопленной влаги.  Вырыл яму поглубже в мокром песке, стенки выложил камнями, потом опустил туда свой спаситель-гермомешок.  Горловину мешка закрепил на краях ямы опять-таки камнями и принялся заполнять его водой – сначала из лунки, выложенной полиэтиленом, а потом из тех двух, что на скалках.  Работа скучная и изнурительная, таскать воду пришлось большой консервной банкой, но я уж давно был научен, как надо вести себя на природе с маленькой буквы: или имей терпение пещерного человека, или ложись ступнями к востоку и отдыхай.  Вычерпал все до капли. 
Когда вся вода была спасена, я наскоро попил янтак-чаю и отправился искать такыр.  Можно было бы попытать счастья в рыбной ловле, заморить червячка, но было яснее ясного: если не обработать такыр в сыром виде, он скоро так засохнет – киркой не урубишь.  А где я вам тут  кирку возьму.  

Такырчик я нашел почти сразу, и мудрено было не найти: вокруг тучами роилась саджа, перекликаясь своим почти голубиным кликом Тчуррр! Тчурр!  Видно, тут у них водопой.  Я знал эту манеру копыток слетаться большими толпами к источникам, где их и бьют туземцы совершенно нещадно.  Вообще-то саджа и солоноватой воды напьется – ничего ей не сделается, но пресная вода и садже приятна.  Я взял это дело на заметку, пообещал себе заняться охотой вплотную – в свое время.  А сейчас first things first.  Первые дела делаются первыми.  

Придя на место, я несколько минут постоял в нерешительности.  Овальное глиняное блюдце, если бывают овальные блюдца, метров тридцать в поперечнике являло собой массу практически жидкой грязи с порядочной лужей воды в середине, окаймленной орнаментом из бесчисленных птичьих следов.  Следы копытки преобладали; у саджи пальчики сросшиеся, отсюда название – копытка.  Но про копыток потом, потом, а сейчас надо поразмыслить, как соорудить этот самый как.  Я повздыхал, подумал, но ничего особо остроумного не придумал.  Скинул галоши, скинул штаны и куртку и побрел к центру блюдца босиком по очень скользкой и очень холодной глине.  Стараясь изо всех сил не шлепнуться, я добрался на враз занемевших от холода ногах к краю лужи и принялся копать.  

Рыл я консервной банкой, ножом, но в основном руками: лепил здоровенный комок глины, а потом кидал его к краю блюдца на манер дискобола.  Когда зарылся поглубже, глина пошла поплотнее и была больше похожа на сланец.  Тут уже можно было вырезывать ножом порядочные кубы и метать их от плеча, как толкают ядро.  

Все бы ничего, но руки от этой возни задубели совершенно, не говоря уж о том, что вывозился я как свинья. По маковку.  Часа через три был готов чуть ли не окоп полного профиля, хотя по мне он больше смахивал на открытую могилу.  Не скрою, мысль удручала.  Спина болела, руки болели от холода, ноги болели от него же, глина непонятным образом попала уже и в глаза, а главное – душила злоба неведомо на кого.  И я решил: enough is enough.  В смысле, хорошего помаленьку.  С кряхтеньем и стонами выбрался из могилы, проделал канавку от края лужи к краю своего кака, а потом стоял и смотрел, как грязная водичка весело заструилась в окоп-колодец. 
Как наполнился почти наполовину, на треть так уж наверняка, и еще воды осталось в луже.  В следующий дождик яма нальется с краями, это – без вариантов, и можно торчать на острове хоть до белых мух, попивая вкусную водичку.  Только мысль об этом совсем не радовала.  Слишком уж задубели руки-ноги.  Чтоб совсем не скиснуть от жалости к самому себе, я напомнил самому же себе, что в войну, хоть в первую мировую, хоть во вторую, люди торчали в таком вот дерьме месяцами, да еще зимними месяцами.  А я, понимаешь, пару часов поковырялся и уж весь соплями залился – какой я жалкенький.  

Почему-то это подействовало.  Я фыркнул сам на себя, набрал банку воды из лужи и побрел на деревянных ногах вон, сипло бормоча: Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part
...  Пару раз чуть не шлепнулся на задницу, оступался, шепотом ругался, а отругавшись, потом  уговаривал себя: Сиди в грязи, любезный, но тянись к небу...  В конце концов все же выбрался на край такыра практически живым и невредимым.  Тут я кое-как смыл с себя основной массив грязи, натянул штаны, носки, галоши и почувствовал, что можно потихоньку жить дальше. 
С этими земляными работами ухэкался я до скрипа во всех сочленениях.  Край надо было чуток передохнуть.  Выбрал солнечное местечко под саксаулом, умостился спиной к стволу, подставил лицо солнышку и замер.  По закону причинности должен я был испытывать эйфорию или хотя бы тихое торжество.  А как иначе, собственной волей и трудом отвовевал у паскуды-природы кой-какой шанс на жизнь.  В моем случае, однако, закон причинности дал маху, и вместо ликования на меня валом накатил самый настоящий Angst, он же страх бытия/небытия.  Заметьте, второй раз за тот день.  Тоже, небось, какая-нибудь отложенная реакция. 
Солнышко светило, ветер подувал, облака степенно и безмолвно передвигались по небу пучками и тонкими полосами.  В небе птицы жалобно покрикивали, когда их толкал ветер.  Короче, все были при деле, а вот что до меня – да кому я тут на фиг нужен.  Есть я, нет меня – миру без разницы.  Могу вот сейчас загнуться, скрючиться в неэстетической позе под этой саксаулиной – и что?  Да ничего.  Нуль.  Баранка.  Ну, заползают тут всякие червячки, грызуны прибегут, птички прилетят на пир, только при чем тут я.  Это уж буду очень условно я.  Вроде как идет человек, ему приспичит, он присядет под дерево, и там нечто такое остается.  Вот так и смерть присядет под дерево, и останутся от меня одни останки.  Жалко себя стало до слез, аж из одного глаза потекло.  Опять же обидно.  Могли бы все ж как-то по-другому придумать этот мир те суки, что его конструировали. 
Чего тут темнить, прекрасно понимал я своим верхним этажом, что не было никогда никаких конструкторов, и все идет, как оно и должно идти.  А вот рассопливился, и все дела.  Словно Лев Толстой в период духовного кризиса, хоть садись, «Исповедь» пиши.  Впрочем, дело было не совсем, как у их сиятельства.  Видно, Angst Angst’у рознь, и это была какая-то слезливая разновидность, причем не острая, а ленивая, как бывают ленивые вареники.  Крушение и остров, рытье ямы и усталость могли быть просто толчками, от них заболели еще детские душевные ранки, и Angst был вторичный, вроде эха детства.  Так я это анализировал.  Наверно, одиночество в детстве все же противопоказано, особенно в крупных дозах, а я его нахлебался – аж из ушей текло.  Отсюда зарубки и фантомные боли.  Так уж получилось, и это теперь навсегда.  

Вот он – я: маленькая, затрапезно одетая, одинокая фигурка в неглубокой выемке в земле, где можно немного спрятаться от ветра, что свищет вдоль узкой степной полосы меж горами и морем и лохматит виноградники.  День вот такой же весенний, а может быть предзимний, и так же слабо, но приятно греет солнце, а ветер все катит и катит то там, то здесь смешные кусты перекати-поля.  Шары иногда подпрыгивают, только от этого не смешно, а очень даже грустно или, скажем так, сумно или томно, я эти слова всегда путаю.  

Если на этой сцене и есть что-то забавное, так это суслики.  Они проскакивают от норки к норке либо торчат маленькими круглоголовыми пеньками с глазками, и еще пересвистываются, а высоко в небе кружат орлы или, может, коршуны, кто их знает.  Кружат и кружат вроде бы бессмысленно, только попробуй суслик зевнуть – и он уже в когтях, и предсмертный крик его страшно рвет крохотную твою душу.  Страх смерти острый и болезненный, как первое половое переживание, и от него в сердце навсегда застревает стреловидный осколок льда, или стекла, или чего-то вроде того.  Вот и возишься потом с этим всю жизнь, пытаешься выковырять его разными словами, иногда даже в рифму, а только хрена лысого.  Так и умрешь с ним, а он с тобой. 
Пацан есть пацан, однако.  Вот он встряхивается, подыскивает дубинку по руке и начинает скрадывать сусликов.  Ползет по сухой траве, подкрадывается, швыряет палку, и все, конечно, бестолку – суслик всегда успеет нырнуть в норку.  Только охотничий азарт бьет мальчугана, как лихорадка; часы пролетают незаметно, и вот уже надо бежать домой, кушать кукурузную кашу с тыквой.  А не то влетит, как тому суслику. 
Я потянулся, взял свою новую саксауловую дубинку, подкинул ее в руке, криво усмехнулся.  Круг замкнулся, вплоть до изобилия сусликов-песчанок на этом островке.  Можно начинать жизнь сначала.  Только кто же мне даст.  Я ж говорю, эти суки с самого первотолчка не так все сконструировали, не тем путем.  Куда ни глянь --- везде разнообразие и множественность, и только жизнь одна на все про все.  Вот и крутись, как змея, на рогах парадокса. 
Резкий птичий крик, совсем близко, оборвал эту муть.  Я оглянулся.  Чайка со злобными глазами летела низко над пригорком, у подножья которого я сидел, и явно искала, с кем бы учинить склоку, а то и подраться.  Сойка на ближней саксаулине закатила встречную истерику – чайка слово, сойка два, потом сорвалась с ветки, полетела соичьим ныряющим летом, сделала круг и снова опустилась на свой насест, а воплей-то, воплей!  Как только голосовые связки не порвала, если они у ней есть. 
Любопытствуя, я слегка изменил положение, вытянул шею – и едва не захихикал.  Под деревцем клубились несколько пушистых комочков, да так быстро, что сливались в один танцующий ком.  То были сойкины детки, величиной уже почти со взрослую птицу, только хвостики у них были еще короткие и смешные, и веселились они от души, кувыркались друг через друга, на мамашу нуль внимания.  Наконец, видно, до них дошло, что шутки могут быть весьма себе дурные.  Все разом замерли, а потом рассыпались по сторонам и вроде как исчезли, слились с грунтом.  А сойка-то, сойка – мать-героиня, хоть орден ей вешай.  Небось, яйца откладывала в марте, по страшному холоду.  Да еще сколько впереди хлопот.  Уморится, бедняга, с этими переживаниями. 
Ладно, поживем еще, почирикаем.  Несколько пристыженный, я встал, отряхнул штаны и потопал к берегу.  В конце концов, чем я хуже какой-нибудь сойки-мамашки.  У нее и мозгу-то пара грамм, небось.  А у меня сколько?  То-то же.  Хотя временами такое впечатление, что и у меня не больше.  А много ли надо мозгов, чтоб решить в конце концов – чего ты хочешь?  Чего тебе надобно, старче?  Допустим, ты хочешь жить.  Примем как рабочую гипотезу.  Приятно иметь дело с такими гипотезами.  Если они срабатывают, ты живешь.  Если нет, то и никаких проблем нет, и Angst’а нет, буквально ничего, хоть это и трудно вобрать.  Эдакая дырка без краев. 
Ладно, Angst Angst'ом, а без удочки скучно мне придется.  Ржавые крючки есть, путаной лески на берегу навалом, а удочки нет.  Подходящих деревьев на острове тоже нет – саксаул выше двух метров не растет, да и какая из этой толстой кривули удочка.  Я брел по берегу, собирал в кучки плавник и отбрасывал выше линии прибоя.  Дровишек запас порядком, но ничего похожего на удочку не было в помине, все сплошь кургузые кривые деревяшки.  Так забрел я далековато, чуть ли не к месту крушения, и уже решил поворачивать назад.  Так и решил: в конце концов, можно забрасывать закидушки – авось какая рыбка поймается без подсечки, самозасеком.  Я остановился передохнуть и полюбоваться облаками над взлохмаченным морем перед возвращением – и что я вижу?  Метрах в пятидесяти от берега на волне болталось целое деревце, над водой торчали обломанные веточки, но там могли быть и целые, ведь так?  Наверняка деревяшку принесло от самого устья Амударьи последним или предпоследним штормом, и если его не выловить, пронесет его вдоль берега.  Бог весть, когда еще такой случай представится. 
Я еще немного поколебался.  Лезть в этот плавленный лед до смерти не хотелось, но как-то так вышло, что я весь тот день был заряжен на подвиги, да еще сойка эта...  Я пробежался взад-вперед по берегу, попрыгал на месте, помахал ручками-ножками, быстро разделся и полез в воду.  И сразу о том пожалел: вода казалась еще холоднее, чем раньше.  Сущая Арктика.  Арктическое отделение ада, вот так точнее.  Отступать, однако, было невозможно, и я неистово молотил саженками, время от времени взрыкивая, хоть это не помогало даже морально.  Про то, как я возвращался на берег, таща на буксире свое сокровище, лучше не вспоминать.  На полпути я чуть его не бросил.  Но вот не бросил же. 
На берегу яростно растерся тельняшкой, кинул ее на куст верблюжьей колючки подсушиться, нацепил на себя все остальное, потом подхватил свои пожитки  и потрусил вдоль полосы прибоя, дивясь про себя, до чего ж человек живучая скотина.  Уж казалось бы, после всех сегодняшних подвигов мне бы пасть тут замертво и ждать избавления, а вот бегу же, да еще впереди столько надо сделать.  И сделаю.  Жалко, никто не видит и не ценит.  Тут, небось, и супруге своей обрадовался бы как зрителю-переживателю.  А кого еще тут можно встретить, хотя бы мысленно?  Некого.  В том весь фокус.  

Подступал еще один приступ жалости к самому себе, но это уж было бы смешно.  Потороплюсь-ка я лучше в лагерь, мастерить удочку да еду добывать.  Не до лирических пиписек тут. 
При ближайшем рассмотрении деревце оказалось турангой; так я, во всяком случае, решил.  Удочку пришлось мастерить из цельного ствола, потому как никакого подходящего отростка на ней не нашлось.  В конце концов, когда я спилил все ненужное, удочка была больше похожа на дрючок, чем на удочку, с толстенным комлем и довольно извилистая, но я решил, что постепенно обстрогаю, приведу ее в божеский вид, а пока сойдет.  Вершинка уцелела, кое-какая гибкость в ней была, а это главное. 
Я отпутал метров десять лески-миллиметровки от безнадежного клубка, выдранного из песка под ногами, присобачил ее к удочке, на конец лески нацепил солидных размеров крючок-найденыш.  Поплавком послужил кусок деревяшки с привязанным к нему пером, а на грузило пошел пальцевидный камень, найденный тут же, на берегу бухточки.  Все делал второпях, кое-как, ибо солнце заметно уже ускорялось перед своим коронным нырком в море, а само море становилось жемчужно-зеленым, если есть такой цвет.  Теперь – наживка.  Я вытащил свою бычковую снасть, насадил на крючочек вареный глаз погибшего вчера бычка, и через десять минут у меня уже была пара живцов.  Ну, теперь держитесь, сомяры.  Я насадил бычка на крючок, выбрался на самый край скалки и неловко забросил снасть. 
Было уже почти совсем темно, по идее самый клев, однако чуть ли не полчаса абсолютно ничего не происходило – перо поплавка белело на одном месте, чуть покачиваясь на мелкой волне.  Я замер, притворился еще одним камнем на камне, однако местное рыбное население наверняка знало все тутошние скалки, как свои пять плавников, и только хмыкало, небось, в жидкие рыбьи усы.  Вообще я к такой рыбной ловле, когда на одном конце червяк, а на другом чудак, мало приспособлен, мне все больше подводную охоту подавай, но про такое сейчас и подумать зябко, после недавнего заплыва.  Хоть бы спиннинг был, что ли. . .  

– Ага, с японской катушкой.  Размечтался, блин. 
В конце концов, забыв о поплавке, я загляделся на завораживающую игру неперечислимых оттенков красного и розового в узком просвете между дальним стертым краем моря и полосой неподвижного облака, повисшего над всей той стороной неба, равномерно черного, но истончающегося ближе к верху.  От такой бесчеловечной красоты я обычно млею, но иногда становится не по себе почему-то.  Я этому и сам удивляюсь.  В тот раз мне тоже стало вроде бы неловко, и я отвел глаза к поплавку – только поплавка на месте уже не было.  Я подсек прежде чем успел подумать, сильнее чем следовало бы, и успел испугаться – сорвется!  Но тут же понял, что все хорошо – словно сладкий ток пробил от живой тяжести на конце лески прямо мне в руку.  Я вскочил, задрал кончик своего нелепого удилища вверх и боком-боком подался с камня туда, где можно было вытащить кувыркающуюся добычу на пологий песчаный берег, моля кого-то – только не сорвись, только не сорвись, а уж я тогда...  А что «я тогда», совершенно непонятно. 
Никто никуда не сорвался, и скоро сомик уже трепыхался на песке.  Сомик был кило на два, на три, пухлый и резвый, и пришлось ему дать по башке, чтоб не очень подпрыгивал, но это больше от возбуждения: хищник заглотал бычка с концами и удрать никак не мог.  Хотя с этими чертями и не то бывает – из садка выскакивают.  

Я постоял еще, отдуваясь, полюбовался на красавца, потом засуетился.  Было совсем уж темно, тучка, которая только что лежала себе спокойно на горизонте и так эффектно контрастировала с заревом и наполнялась им же, начала потихоньку заполнять все небо, без шуток грозя пролиться дождем.  Я быстро переделал, все, что надо – почистил сома, порезал на куски, разжег огонь – но все равно жарить сомовий шашлык пришлось под дождичком.  Слава Богу, это был не утренний проливной дождила – так, временами нечто устало побрызгивало – однако и я уж был не тот, что утром.  От усталости все плыло перед глазами, и в теле была какая-то паршивая ломота.  

Пришлось сделать себе въедливое внушение: бывало, мол, и хуже, настолько хуже, что сейчас бурчать – значит искушать судьбу, которая и так дрянь порядочная.  Лучше вдыхать запах жаревки и предвкушать, как я наглотаюсь сомятины от пуза.  Еще я злорадно подумал, что сомик, небось, местный, тот самый, что тяпнул у меня недавно бычка вместе с крючком, и значит, есть в этом мире какая-то толика справедливости.  Ну, насчет справедливости я загнул, а просто просматривалась такая закономерность, что не все шишки на свете мои.  Другие вот тоже получают по соплям, и от этого как-то светлее и радостнее на душе.  Чудовищно, но факт. 
На вымытую многоцелевую доску, что недавно была лопатой, а теперь столом, я насыпал целую горку сомовьих шашлыков и, сидя у входа в палатку, с урчанием жевал их до дурноты.  А потом еще обпился чаю. 
Дождик все побрызгивал, но теперь я смотрел на это дело вполне добродушно.  Ну, во-первых, как мой наполнится, и одно это замечательно.  Но главное – должна теперь после афганца и дождя полезть из земли всякая растительность.  Нам ведь витамины нужны, не то зубы посыплются.  Янтак весь прошлогодний, витаминчики из него повыветрились, небось.  Скоро будет, что пожевать; какие-нибудь цветочки, листочки, корешочки. 
На сытый желудок мелкий дождичек навевал мелкую же ностальгию.  Тучки сюда с самой Атлантики добирались, пролетали над Москвой и прочими местами, где я ненароком бывал счастлив иногда.  Не без того.  Люди, с коими я бывал счастлив, сейчас там, а я тут терплю кораблекрушение во всех смыслах, какие только можно придумать.  И сколько мне его еще терпеть, один Господь знает, но не скажет, старый пердун. 
Второй раз за день вспомнился псих усатый, не к ночи будь помянут, и как у него Заратустра забрался in das Gebirge, в горы, значитца, и hier genoß er seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen zehn Jahre nicht müde.
  Строка прямо поэтическая, Gedichteprosa, можно сказать, недаром так прочно в памяти уложилась, а вот по части смысла – чистая бессмыслица.  Надо ж такое сморозить.  Десять лет.  Да я тут пару дней пооколачивался, и уже до того müde от этой самой Einsamkeit, хоть удавись. 
Но может, еще и пообвыкну, подумал я уже в полусне. 
Глава 23.  Организм подломился

Грустный утренний лимрик.  – Целебная уха.  – Бальмонт – придурок.  – Как сладко когда-то болелось.  – Каково на дне.  – Ph = f(h).  – В быту Бог злокознен.  – Прав ли Власий Паскаль.  – Хочется супчика.  – Пока болел, пришла весна.  – Struggle for life: терплю поражение за поражением.  – Уха из бычков, или гимн слепой вере 
Пробуждение было – мерзее не придумаешь.  От боли в горле.  Попробовал сделать глотательное движение – и захныкал потихоньку.  Воистину день начинался not with a bang but with a whimper
.  Эдакий маленький жалконький whimper.  Ангина по полной форме.  Хорошо бы взять бюллетень.  А чего еще ожидать, если вот так пижонить, лазить за какой-то дурацкой деревяшкой в арктическую водичку, и это после танцев с голой попой под дождем и многочасовой возни в ледяной свинячей грязи.  И чего на Других злобиться; с такой дурцой я и сам себя угроблю, без всякой помощи со стороны.  Легко.  Супермен задрипанный.  И стоило, я вас спрашиваю,  ради этого терпеть кораблекрушение?

В голове позванивало.  Температура, наверно, порядочная; неизвестно, какая, и это хорошо.  Спокойнее как-то.  Сквозь звон проступил неизвестно откуда взявшийся лимрик:  There was an old man of the Aral  Who would with the elements quarrel,  But all that he got  Was a noseful of snot –  Which vexed that old man of the Aral. 

Лимрик меня подбодрил.  Не Бог весть какая поэзия, но для такого жара сойдет.  Значит, температура не заоблачная, и есть надежда, что обойдется ангиной, без воспаления легких.  Воспаление легких = нам кранты.  Я энергично задышал, прислушиваясь – не хрипит ли в легких.  Вроде нет.  Самообман, конечно, но в такой позиции за любую жеваную соломинку ухватишься.  

Ангина – враг старый, и я к ней был минимально готов.  Обвязать сереньким полотенцем горло.  Так.  Теперь лезем в аптечку – полиэтиленовый мешочек с предметами скорой помощи: от живота, от температуры, от сердца, липкий пластырь band-aid от порезов.  Глотаем жаропонижающее.  Так.  Теперь следующий пункт: должны быть у меня ноготки.  Точно, есть ноготки, они же календула.  Небольшусенький такой аккуратный пакетик.  Будем полоскать горло.  Ноготками и морской водой, чередуя, чтоб всю дрянь выполоскать.  Кажется, все.  Конечно, побольше жидкости.  Жидкости у нас теперь – хоть залейся янтак-чаем.  

Хорошо бы день полежать пластом, только на необитаемых островах так дела не делаются.  Воды согреть, и то некому.  Во будет забавно, если в старости тоже некому будет стакан воды подать.  Как в анекдоте.  Мужик всю жизнь терпел возле себя какую-то лахудру, чтоб было кому в старости стакан воды подать, а перед смертью говорит: Самое обидное, грит – пить-то совсем не хочется.  Я глупо захихикал, хоть знал эту шуточку чуть ли не с детства.  Видно, температурка все же ближе туда к тридцати девяти, или за, если я такой смешливый.  Про старость вообще бред какой-то.  Мне сейчас до старости дожить – как на луну пописать.  

Пошатываясь и подрагивая, я принялся хлопотать по хозяйству.  Dieu merci, ни дождя нет, ни сильного ветра, иначе было бы совсем хреновато.  И со вчерашним сомиком мне повезло несказанно.  Оставалось в загашнике еще несколько порядочных кусков, и можно было сварить уху, благо тут, на стоянке, нашел я довольно большую банку – наверно, из-под венгерского горошка, на литр или около того.  «Глобус» назывался горошек, из Венгрии, кажется; жена им всю дорогу меня донимала.  Уха при простуде – первое дело, лучше всего из щуки, да-а...  

Щука выплыла из воспоминания про южный берег Арала.  Я там порядком поболтался среди каракалпаков, а эти ребята свято верили, что уха из свежепойманной щуки – целебная еда.  И ведь так оно и оказалось.  Как-то прожил я пару недель в октябре на острове Ержане, занимался подводной охотой, по пять часов не вылазил из воды – охотничья страсть поедом ела.  К концу сеанса меня колотило похлеще святого Витта, толком прицелиться в рыбу не мог, ружье подскакивало, словно автомат в гангстерском фильме.  Как только вылезал из воды, налаживал трехлитровый котелок щучьей ухи, забирался в палатку и через полчаса уже хлебал горячего.  В палатке приходилось раздеваться догола, до того потел – хлебал и потел, потел и хлебал, и хоть бы раз чихнул за те две недели.  Может, пару чохов было, но впечатление осталось совсем другое.  Надо будет обязательно попробовать поймать тут щуку.  Остров, конечно, далековато от материка и от пресной воды, но вдруг какая завалященькая попадется и в полусоленой.  От одной веры в это снадобье можно выздороветь.  Наверно, от лягушачьего супа можно, если в него крепко верить.  Только где тут их взять, лягушек этих.  Ни одна сволочь не квакает, хоть плачь.
Уха забулькала.  Я дал ей повариться, потом подхватил банку двумя деревяшками, чуть не уронил, поставил на камень и, подрагивая, стал ждать, пока она остынет.   Ждать пришлось долго.  Наконец, отдуваясь, выпил юшку через край, а вот куски сомятины в горло решительно не лезли.  Видно, мне было хуже, чем я это себе рисовал, и лимрик – совсем не показатель.  Запил уху янтак-чаем, потом долго полоскал горло настоем календулы, от этого совсем умаялся и без сил полез в палатку.  Было чертовски худо.  Дрожь, слабость, весь мокрый, как мышь, озноб колотит, не поймешь, то ли холодно, то ли жар одолевает.  Кое-как разделся, залез в спальник и постарался замереть в позе смерти, шавасана называется, мать ее...  Мысль не из приятных, а куда денешься.  Надо расслабиться изо всех сил и гнать прану туда, где она нужнее всего, в область горла, пусть раздавит этих мерзких микробов в лепешку.  Сосредоточиться.  Мне очень надо сосредоточиться. 
Сосредоточиться ни черта не получалось.  Мысли скакали, как блохи, хотя собственно мыслей кот наплакал, а так все больше образы, картинки, обрывки, словесные и прочие.  Отвлекал шорох моря, шелест ветра о палатку, а боле всего вопли чаек, рот их навыворот.  И без них одиноко, мразно и тошно, а тут еще эти крики стучатся в подкорку, а оттуда волнами – тоска, тоска, еще тоска.  Ennui, можно сказать.  ...Плачет северный ветер, и чайка рыдает, безумная,  Бесприютная чайка из дальней страны...  Терпеть не могу Бальмонта, а вот застрял в голове, графоманская его душа.  Это ж надо придумать – безумная чайка.  Романтик хренов.  Безмозглая она, а никакая не безумная.  У романтиков безумство – высший шик.  Безумству храбрых поем мы какую-то там хренатень...  Кто бы про меня чего спел; уж куда храбрее...  Или безумнее.  А чего, чем не романтик.  Романтик-матерщинник, подвид такой.  Гляжу, как безумный, на черную шаль,  И хладную душу терзает печаль...  Ну, тут все понятно, он эту поблядушку греческую порубал в капусту, а с ней и армянину башку оттяпал, в состоянии аффекта, или временного помешательства; тут «безумный» -- чистая клиника.  А безумная чайка – это просто ах, сделайте даме красиво, до судороги в районе лобка.  А про волны чего он плел, крыздодуй волосатый: Закрыли громадой  Меня и тебя.  Я гибну с отрадой,  Я гасну любя...  Мама родная, ну не придурок ли.  Помокни он с мое в этих громадах, посмотрел бы я, чего он написал бы, с отрадой или как.  В аральских громадах он скоренько уписался бы, свою маму стал бы кликать.  Так про волны можно только в салоне или прямо в будуаре декламировать.  Я, мол, гибну с отрадой, так что давай сольемся в экстазе, фиг ли резину тянуть...  Они ж на нем гирляндами вешались, курсистки разные, декадентки сопливые, ах, s’il vous plâit, передайте горчицу... 
Я распустил молнию спальника, выпростал руки.  Было нестерпимо жарко, дико хотелось пить, только нечего.  Чтоб согреть чаю, надо выбраться наружу, а я печенками чувствовал – если в таком виде высунусь, прохватит меня ветерком насквозь, и аминь.  Со святыми, так сказать, упокой.  Потерплю пока.  Видно, организм мой тоже терпел-терпел все мои над ним измывательства, и вот – подломился капитально.  Не дай только Господь потерять сознание, уйти в отключку; тогда точно занавес.  Декарт молоток: раз соображаешь – значит, живешь.  Или имеешь надежду выжить.  А без памяти кому ты тут на хрен нужен, кто тут над тобой будет склоняться. 
Ах, с каким комфортом болел я дома, в детстве и юности.  Все надо мной суетились, и бабушка, и мама, и сестры, а я валялся себе меж крахмальных простыней как барин, пил горячее молоко с маслом и медом и читал по девятнадцать часов в сутки.  Море детективов прочитал, в основном американских – Erle Stanley Gardner, Robert Kyle, Carter Brown, Raymond Chandler, James Hadley Chase, и еще миллион других, где их упомнить.  По два-три покетбука в день читал.  Такой был рецепт выздоровления – лежать пластом, читать, забыться за чтением и ждать, пока организм разберется с бациллами.  И позже, когда я грипповал или отлеживался после поломки или операции, Эмка бегала по соседям и набирала горы боевиков и детективов, а я валялся и капризничал.  А тут поди, покапризничай.  И почитать нечего.  

Я пошарил, вытащил Новый Завет, полистал, но он решительно вываливался из рук.  Текст – скучища и бессмыслица: и чего надо было этому сыну блудливой птички и Марии вот так уж перед простыми смертными выпендриваться, имея такой блат в высших кругах?  Аж раздражение брало.  Хотя сейчас у меня и любимый детектив из рук выпал бы, ручки мои потные и слабенькие.  Хоть плачь.  И плакать бестолку, кто тут тебя на хрен пожалеет; это ж будут воистину невидимые миру бесполезные  слезы. 
Винишка вот тоже нету.  Чтоб забыться и уснуть.  В прошлом, как грипп накатывал, я даже иногда радовался – во, думаю, предлог есть.  Святое дело.  Не пьем, а лечимся.  В Доме студента МГУ я жил в одной комнате с двумя нигерийцами, Джо и Айо их звали.  Айо высокий и тонкий, Джо приземистый, плотненький, хороший боец в легком весе.  Они меня учили языку йоруба, а я их научил варить глинтвейн, чуть ли не ведерную кастрюлю.  И сам лечился, и им давал причащаться.  Соседи по этажу одобряли: не просто так человек гудит, а со смыслом.  Господи, как славно все было.  Приболеть, и то неплохо.  А тут все до того серьезно и мерзко, прям ложись и подыхай.  Всю жизнь спасался самоиронией, сарказмом и юмором, а теперь попробуй, найди что-нибудь смешное в такой ситуации.  Обхохочешься вдрызг. 
От скулежа тоже толку мало.  Лучше пошире на все глянуть.  Скажем, там я лежал в чистой постели, надо мной кудахтали, я валялся, пил молоко или глинтвейн, капризничал и предавался мечтам.  Зато здесь тихо  пошумливает море, подувает ветер и душевно орут чайки, и разве не эти картинки изводили меня бессонными ночами, да хоть бы и во время болезни...  Подумаешь, нечего ему читать, Заратустра с Фаустом  обрыдли.  Можно лежать и сочинять из головы романтические истории.  Был помоложе, я этим очень увлекался, вперемежку с чтением.  Всякие ювенильные daydreams вечно одолевали, не хуже Обломова.  Было множество любимых книжных сюжетов, по большей части двух сортов – про чистую романтическую любовь, с диалогами и страданиями – это раз; эротические фантазии – это два.  Sacred and profane love
, возня под лестницей со служанкой или роман с принцессой.  Две отдельные линии; то одна всплывет, то другая.  Вот только про чистую любовь со временем как-то все выцветало  и отпадало, а шехеразадины фантазии никуда не девались.  Низ довлеет над верхом; и похоже, так будет, пока соки не высохнут.  Идеальное вянет, а физика цветет подольше.  Пока может.  Или это я пошляк такой, а у других все наоборот.  Как знать, как знать...  

Сейчас получалось, что про sacred love мечтать вообще глупо, она у меня была и отцвела, вместо мечты – одно воспоминание, болезненное притом.  Я себя в том эпизоде показал во всем своем скотстве, налетел наш корвет на скалы и пошел ко дну, глазом моргнуть не успели.  Про это лучше оставить совсем на потом, на старость.  Тогда в этом месте уж ничего, кроме горстки пепла, не останется, да и волнения будут совсем другие, типа – а как мы сегодня покакали...  Про profane love еще ничего, можно бы, только сегодня никак не идет.  Не тот настрой.  Промелькнет какая-то обнаженка и линяет практически мгновенно, уходит по касательной.  Не цепляет.  Видно, мне и вправду худо; много хуже, чем попервах показалось.  На симуляцию совсем непохоже... 
К вечеру должно еще поплохеть.  Пока есть кое-какие силешки, надо выпростаться из спальника.  Вот так.  Путаясь в руках и ногах, оделся во все, что мог, и вылез на свет божий.  А тут беда – дровишки я почти все пожег, и пришлось брести, запойно качаясь, к ближайшей кучке сухого плавника.  На ветру почувствовал, что действительно горю синим пламенем, все тело горит, а голова особенно.  Несколько раз опускался на песок, и вообще держался на одном страхе.  Очень боялся отключиться. 
Притащил дров, разжег костер, поварил все те же куски сома, но на этот раз и уха почти не шла, от одного запаха воротило.  А кусок рыбы я проглотил только суровым усилием воли, чуть не сблевав при этом.  Остальное сложил про запас, наполнил свою прекрасную большую банку морской водой, благо ходить недалеко, согрел и долго-долго полоскал горло.  Даже на это сил не было.  Один раз я чуть не захлебнулся, аж перед глазами все поплыло.  Да оно и так плыло.  Последний акт: сварить побольше янтак-чаю, в той же банке.  Ну и что, если рыбой будет подванивать.  Зато много, почти литр.  Теперь пристроить банку с чайком на дощечку перед входом в палатку, самому же забиться в палатку, залечь до утра и не рыпаться. 
Вся эта возня вымотала меня до донышка.  Наскоро хлебнув пару глотков, улегся и сразу то ли заснул, то ли впал в забытье, кто теперь скажет.  Ночью проснулся, прислушался к себе – вроде горю поменьше.  Напился остывшего варева и снова отпал до утренних воплей чаек. 
***********************

Следующие три дня были, видно, такого качества, что память избавляется от них в первую очередь, и потому в голове сохранились лишь отдельные сценки, пунктиром.  Все больше лежал и горел, жаром исходил, а больше никаких дел.  Молил еще непонятно кого, чтоб терпелки хватило вынести это безобразие.  Других связных мыслей был самый минимум.  Например, никак не мог решить, что лучше – уйти в сон, в беспамятство, в наркоз-анабиоз и там переждать эту мерзость или суетиться изо всех моих малых сил, держаться на поверхности, чтобы, не дай Бог, не провалиться в забытье с концами.  Кажется, решил суетиться и даже, помнится, хотел пересказать самому себе «Божественную комедию», но сбился на первой же терцине, мысли заскользили куда-то вбок, вбок, в жаркий провал, а надолго ли, не могу сказать.  Время как-то замахрилось, что ли. 
Где-то на третий день я коснулся донышка.  Слабость была уже совсем запредельная.  Еле хватило сил встать пописать, набрать воды, разжечь костер, поставить на очажок банку.  Сидел, нахохлившись, и смотрел в огонь, подбрасывал понемногу, экономил палочки.  Не помню, чтоб я оглядывался вокруг, на море, на небо – ничего такого не помню.  Да, глянул раз на ближнюю саксаулину, померещилась какая-то тень, но тени не могло быть.  Никаких голошеих стервятников в тех местах нет, это тебе не хемингуэева Африка.  А что это было, о том лучше не думать.  Ничего хорошего. 
Когда вода вскипела, я кинул в банку остатки янтака, взял две деревяшки, сжал ими с боков банку – перенести, поставить на полоский камень рядом.  И надо же такому паскудству случиться – от слабости качнулся, не удержал, выронил банку, она шлепнулась о камень, и весь кипяток до капли выплеснулся...  В другое время я бы выматерился, плюнул, рассвирепел, ну, еще банку пнул бы, а тут расплакался, как ребенок, забрался в палатку и еще долго хлюпал там носом, пока не забылся.  Называется попил чайку, в гробину его маму...  Вот то действительно была нижняя точка.  Вроде и хотелось бы выжить, а не получается, и так-то уж обидно...  Ну хорошо, бейте, убивайте меня, но не до смерти же, суки вы подкупные. . . 
Мало-помалу я просморкался и затих, прислушиваясь к каким-то теням мысли в чугунной голове.  Мелькнуло что-то про Эмку.  Бывало, она тоже суетилась вокруг, когда меня одолевала хворь.  Кормила куриным бульоном, чаем с сухариками и молочком, а также давала по часам лекарства и без конца утешительно молотила языком.  Как всякий здоровый конь, я давал слабину во время болезни, особенно если с жестокой температурой.  Собственное бессилие доводило до исступления, и край нужен был кто-то, кто утешал бы и кудахтал всякие раздражающие глупости.  Значит, я орел, супермен и ницшеанский герой-одиночка, пока здоров.  А стоит температуре тела отклониться на каких-то вшивых три градуса, и философия совсем другая, и непременно надо, чтоб рядом кто-то был – умный, глупый, симпатичный, не очень, решительно кто угодно, лишь бы не полная сволочь и лишь бы принимал в тебе участие, назовем это так.  А Ницше утопить в гальюне вместе с его философией.  Или написать «Анти-Ницше».... 
Так что у нас получается?  А получается такая забавная формула: Ph = f(h).  Формула так и высветилась красным на полотнище палатки.  Философия есть функция от состояния здоровья, h for health.  Вот я сейчас рассиропился, и мне себя жалко, и всех жалко, и видится мне так, что самое главное в мире – это чтоб люди друг друга любили или на худой конец жалели, а ту сволоту, что бундит про «падающего подтолкни», их жалеть не надо, их надо к ногтю.  Иди, гад, иди сюда, попробуй меня подтолкнуть, я тебе лезвие в глотку по локоть засуну, волчина позорный, я тебе храпок порву...  У меня аж руки задрожали, хотя они, наверно, и без того дрожали, от слабости.  Нет, насчет универсальной любви и жалости никак не вытанцовывалось, хотя как раз того психа можно бы пожалеть.  Как больной больного.  Он ведь тоже...  блевал от боли, но философствовал.  И даже вроде лучше получалось.   Или так оно ему казалось.  

Мы «Ecce homo» писать не будем, уже написано.  Нам бы себя из вонючей трещины отчаяния вытащить.  Хотя бы посредством такого вот мудежа.  Er philosophiert – er ist schon gerettet. 
  Могу еще формулу Роя расширить.  Туда, в эти скобки, можно столько аргументов добавить – опухнешь считать.  Главная величина, наверно – возраст.   В юности нам подавай одно, в зрелости другое, а в старости скорей всего вообще ни черта не нужно, кроме как еще немного покоптить небо – на любых условиях, под соусом любой философии или без.  Юность вообще пролетает sub specie aeternitatis
, для юности что семьдесят лет, что вечность – один хрен, и всякая фигня кажется важной.  Со всем, мол, еще успеем разобраться, все попробовать, понюхать, времени еще ого-го сколько, давай-давай, вали кулем, потом разберем.  А потом хвать-похвать, времени в кошельке  с гулькин хер, а что сделано?  Что понято?   Чем сердце успокоится?   Все зола золой.  И вспомнить толком нечего, и текущее – какая-то жалкая труха, три Т – тахта, тапки, телевизор, а про надежды и вовсе лучше заткнуться... 
Я со стоном повернулся на другой бок.  Вся моя крохотная вселенная взболталась, зашаталась и потом долго устаканивалась.  Ну ее к аллаху в штаны, такую философию; и без нее тоска предсмертная.  Противопоказано.  А куда денешься?  Сейчас о чем ни начни думать, любая дорожка приведет к тоскливой ямке в песчаном грунте.  

Только неправильно все это.  Несогласный я.  И в прошлом было такое, что сладко вспомнить, и сейчас насчет отсутствия надежд – глупое кокетство.  Перед кем мне тут выеживаться, театр играть.  Насчет надежд, может, громко сказано, но есть во мне в самой середке некая настырность, или злобность, эдакая bloody-mindedness, и должна она меня вывезти.  Все в мире может происходить либо правильно, либо неправильно, и я за то, чтоб все было так, как надо, а иначе мне противно, и я буду возражать. 
Наверно, такое вот невнятное словоблудие в конце концов вытолкнуло меня снова наружу и заставило начать все сначала.  Угли еще тлели, и костерок занялся быстро.  Я поставил воду на огонь, а сам побрел  подсобрать верблюжьей колючки, да и дровишек заодно, но и того, и другого принес самую малость.  Уж больно дрожали ножки да изводило сердцебиение.  Тогда я решил подкрепить угасающие на фиг силы, пожевать кусок сомятины.  Хвать-похвать, а никакой сомятины нигде нет: банка, в которой я сложил куски, перевернута и пуста.  Я долго и тупо смотрел на нее, потом взял в руки – вылизана дочиста.  Я всхлипнул разок, но рыдать во второй раз за день глупо, да и сил никаких, и я поставил банку на место.  Вокруг на песке – следы множества крохотных лапок.  Песчанки.  Недаром мне сквозь бред все мерещились какие-то попискивания.  Вовсе то был не бред, а просто еще одна напасть на мою бедную голову.  Чума на мой дом.  А еще говорят, Raffiniert ist der Herr Gott, aber boshaft ist Er nicht
.  Ну да, это если с верхушки мироздания смотреть, космогониями заниматься, какая уж там злокозненность.  А мы люди маленькие, живем среди песчанок и прочих мандавошек, у них на уме одна злокозненность, стоит тебе чуток раскрыть хлебальник или ослабнуть в коленях.  Тут уж отворяй ворота – коли не срачка, так болячка.  Одно остается – глазами лупать да клясть Господа Бога или судьбу.  

— А ты, дурилка, не искушай судьбу, сиди дома, может, все и обойдется. – Не понять, кто это выступил, но что-то в этом было. 
Тут в поле зрения вдвинулся огромный бабушкин сундук, из которого произошла большая часть моего воспитания и образования.  Там была забавная старая книжка про ученых и философов, на русском, и в ней Блэз Паскаль назывался Власий Паскаль.  И этот Власий вроде бы утверждал, что все несчастья человека оттого, что он не желает спокойно сидеть у себя дома.  Самому Власию эта мудрость мало помогла – откинул копыта в сорок или около того, хоть и не Бог весть сколько мотался по миру.  Но что-то в этом определенно есть.  Насчет конкретно меня Власий прав.  Ежели я тут загнусь, так именно потому, что не сидел дома, а искушал.  Доискушался, пиж-жон...  А я возьму и не загнусь.  Не надейтесь, зуки.  И еще с этими хвостатыми тварями разберусь.  Я им покажу, как мою пищу воровать.  Всех выкурю, всем башку размозжу, и кишки их растяну от моря до моря... 
********************************

Выкарабкиваться я начал где-то на четвертый или пятый день.  Температура заметно поползла вниз, кончилось это мерзкое ощущение нечистого, липкого горячего пота, которое изводило меня, пожалуй, больше боли в горле, слабости и ломоты в костях.  Еще дня три я почти все время спал или блаженно парил между сном и явью, с небольшими перерывами на полоскание и еду.  Есть особо не хотелось, но и слабеть дальше какого-то предела негоже было, и я подъел все свои жалкие запасы сухариков и гречки.  Осталась щепотка чая и штуки три конфет, а зачем я их берег, непонятно.  Еще на одну болезнь, что ли...  Шутник-с.
В начале второй недели мне страх как захотелось супчика.  С рисом, с морковкой-лучком-укропчиком, чуть-чуть картошечки, на курином бульоне, а курочка только что с базара или своя.  Как у мамы.  Мне даже вкус его солоноватый причудился, даже запах, хотя чем уж там в палатке могло пахнуть, разве что больничным немытым телом.  Но вкус был отчетливый, как в хорошо поставленной  галлюцинации.  Я сглотнул слюну – и тут заметил, что боли почти не почувствовал.  Ну, самую малость.  Значит, выкарабкался, сказал я себе и тут же в суеверном испуге добавил, чтоб кого-то задобрить: Почти.  Более или менее.  Будем надеяться. 

Теперь главное – обойтись без рецидива.  Рецидива я не вынесу.  Хотя кто знает, чего я вынесу, а чего нет.  Совсем я с этим запутался.  Как-то так получается, что вынести я могу практически все и даже больше. 
-- Опять пижоним, -- глухо пробормотал кто-то в уголочке, но не было у меня никаких сил вступать в полемику, и я смолчал.  Так и лежал, прислушиваясь к себе и прикидывая, как заморить червячка, которому tout à coup
 захотелось супчика. 
Особого выбора не было.  Хочешь жить – умей ловить рыбку.  Надо было повторить мой первый и пока последний здесь подвиг с сомиком.  И я полез наружу. 
Во время болезни я мало обращал внимания на то, что творилось вокруг меня в природе.  Не до того было.  А тут, пока возился с костром, грел воду в своих баночках для чая и полоскания, отчетливо ощутил, насколько за эту неделю потеплело.  Солнышко не просто гладило по лицу, а отчетливо пригревало, и это было несказанно приятно.  Опять же из земли полезла мягкая, застенчивая травка и выкрасила почти всю видимую часть острова веселеньким зеленым колером.  Повсюду проклевывались цветочки, и даже безлистый саксаул оживился, навевал какие-то бодрые мысли типа живы будем – не засохнем.  Буйного половодья цветов, про которые захлебываются все пишущие про степь в апреле, в моем мире не наблюдалось; видно, почва солоновата.  Но нам и не до буйства.  Лишнее все это.  На левитан-серовых пейзажиках воспитаны. 
Пока грелась водичка, я изловил все на ту же красную нитку бычка, а после чая насадил его на крючок и полез на камни попытать счастья, хоть счастье и я – две вещи несовместные, чего уж тут...  Закинул снасть в воду и исступленно уставился на поплавок.  Так и ждал, что он вот-вот дернется и уйдет под воду, а я подсеку, и пожалте бриться – уха.  

Однако минуты проползали одна за другой, а поплавок только еле-еле подергивался; то, видно, живец прощался с жизнью.  Взгляд мой раз за разом отрывался от поплавка и дрейфовал в сторону моря, и неба над морем, и прочих красот.  Ничего удивительного – после болезни краса Божьего мира всегда внове и бьет по чувствам пронзительно, аж до слез.  Море и в добрые времена имеет это свойство исподволь ввергать меня в транс, а тут я прямо расплылся и воспылал – отчего я не чайка или, скажем, баклан.  Я б сейчас взмахнул крылышками и полетел, полетел над морем, и парил бы без конца, и ничего мне не нужно, только эта глянцевая зеленоватая синева внизу, голубизна вверху да упругий ветер в клевальник. 
Настрой был такой, что в голове сам собой запульсировал ритм – A thing of beauty is a joy for ever;  Its loveliness increases; it will never  Pass into nothingness; but
 – what? Что – but?  Не помню.  Ну и не больно нужно.  Там дальше вообще ерунда идет; да и эти строчки – безответственная болтовня.  Красота – очень даже скоропортящийся продукт, а вовсе не for ever.  Восторг подержится минуту и откатит, и будешь потом по этому же самому морю, этой thing of beauty, скользить равнодушныи взглядом, а то и с раздражением.  Смотря какая шлея под хвост попадет. 
Короче, задумался я, замечтался, совсем как сытый и здоровый, и только боковым зрением уловил, как удочка моя скользит, скользит и вот-вот булькнет в воду с концами.  Не спрашивайте, откуда взялись у меня силы и резвость, не спрашивайте, но я кинулся ей вслед, как голкипер на невозможный мяч, молча.  Только там ведь была не вратарская площадка с мягкой травкой, а жесткий камень, и я об него трахнулся локтями, коленями и подбородком.  Но удочку спас, ухватил за самый комель, потянул вверх, чувствуя, как где-то на конце лески бьется мощная живая силища, и война у нас до победного, кто кого.  Я кое-как встал на колени, потом поднялся на ноги, задрал удилище почти вертикально, оно согнулось чуть ли не вдвое, еще секунда – и должно треснуть, но в этот миг эта тонна живого веса на крючке сделала решительный рывок в будущее, а я тяжело плюхнулся на копчик, все так же судорожно сжимая удочку, совсем теперь пустую и бесполезную. 
Конец схватки.  Кто-нибудь, посчитайте до десяти и утащите меня за ноги. 
Я еще немного повалялся на ужасно грубом, холодном камне, глядя в отвратительно-равнодушное небо, потом сказал самому себе, как бессердечный болельшик на футболе: Вставай, а то простудишься.  Выбрал леску.  Крючок на ее конце присутствовал, но видно было, что он побывал в ужасной переделке – какая-то неведомая сила выпрямила закаленную сталь в слегка извилистую линию.  Вот тебе и Джон Китс.  А еще свой брат романтик, блин... 
Почему-то весь этот камуфлет утешил.  Такого монстра мне бы все равно ни за что не вытянуть, больному или здоровому.   Так что и жалеть нечего. 
Я вытер обильный пот со лба, потом, покряхтывая, постанывая, потирая синяки и шишки, побрел в лагерь и начал жизнь сначала.  Нагрел морской воды, прополоскал горло, попил пустого самодельного чая, изловил еще одного бычка, нацепил его на последний свой крупный крючок, умостился на том же самом камне и закинул удочку.  

На этот раз я пялился на поплавок, не отрываясь, а всякие поползновения насчет красоты небес и моря, а также экскурсы в поэзию давил в зародыше.  Если честно, не до того было.  Чувствовал себя, как затюканный жизнью и женой, усталый многодневный пьяница с похмелюги.  Белый свет не мил, кружке пива не рад.  А рыбалка – постольку-поскольку.  Угрюмо придавил удочку коленом, а на поплавок уставился до ряби в глазах.  

Хотите верьте, хотите нет – ничего не помогло.  Все равно через полчаса все повторилось, как тема с вариациями, только на этот раз еще и кончик удочки отломился, а на конце лески не оказалось и крюка, практически последнего из приличных.  

Судьба вела себя, как гестапо.  Очень хотелось возроптать, и разодрать свои верхние одежды, и посыпать главу пеплом, а главное, хулить Бога.  Только что толку, себе дороже.  Все равно ведь: Рыба надежды, с крючка соскочив, уплыла  Тра-та-тата, дальше не помню.  Саади, кажется.  Жемчужина персидской поэзии.  

Рубаи рубаями, а придется быть еще скромнее.  Довольствоваться бычками.  Не будет и бычков – вот тогда уж я возропщу.  Гад буду, возропщу... 
В бухточке явно болтался какой-то крупный, наглый бандит, и надо было беречь мои распоследние малые крючочки, годные разве что на бычка или другую мелочь.  Я отыскал колодцеобразную расселину меж камнями, куда уж точно не мог бы протиснуться не то что совсем уж крупный хищник, но даже килограммовый сом или жерех.  Наверно, именно поэтому бычки очень ценили это укрытие, и оно было больше похоже на садок.  После драки с бандитами бычочки казались почти невесомыми, но все равно они живо дергались на крючке, таскать их было приятно, и я понемногу успокоился.  Действительно, роптать на Бога контрпродуктивно, а посыпать главу пеплом и вовсе глупо и негигиенично.  Надо просто аккуратно записать этого подводного бандоса в список тех, с кем рано или поздно придется разбираться всерьез.  Блюдо мести будем кушать à la Niccolo Machiavelli, холодным.  Как Сосо Джугашвили любил.  Не может быть, чтоб я не придумал на эту сволочь – скорее всего здоровенного сома –  какую-нибудь изуверскую погибель.  Меня он вряд ли съест, а вот я его постараюсь.  Приложу усилия. 
В таких приятных мечтах я сварил уху из бычков и принялся ее хлебать, приговаривая, М-м-м-м, до чего целебная...  шлюрффф...  вот выхлебаю –- и сразу выздоровею...  шлюрфф...  народная мудрость...  шлюрф...  против народной мудрости не попрешь...  Пока хлебал – задумался, почему так бывает: ведь люди в массе своей – придурки, и передают свою премудрость последующим поколениям придурков, а в результате получается народная мудрость.  И самое смешное: эта мудрость в десяти случаях из десяти оказывается права.  Наверно, жизнь в основе своей, au fond, так сказать, придурковата, и нужен особый склад ума, чтоб с этой шизней справиться.  Главное в этом компоте – вера.  Чем слепее, тем лучше.  Вот, скажем, цинизм вряд ли вылечит меня от ангины, а слепая вера – на раз.  Но ведь такая позиция – тоже цинизм, причем цинизм уже второго порядка, не так?

Тут я понял, что вконец запутался, а выпутываться не было никакой охоты.  В конце концов, я еще на бюллетене, и вовсе не обязан.  В животе было тепло и сыто, накатила дрема с приятным подтекстом, что тяну ручку на себя, и ручка вроде поддается.  
Пике определенно позади. 
Глава 24.  Погружаю персты в раны, но иду на поправку

На саксауле неудобно вешаться.  –  Дела сердечные.  –  Вся жизнь моя –  бегство.  –  Hic Rhodus, hic salta.  –  Мечты кораблестроителя.  –  Решаю строить мини-Ра.  –  Для лучения нужна лучина – или факел.  –  Старый друг солодка.  –  Весеннее бешенство в природе и человеке.  – Усталый, но довольный

Насчет выздоровления за углом я дико ошибался.  Просто очень хотелось.  Ушица и слепая вера оказались медленно действующими, гомеопатическими какими-то средствами; видно, качество обеих было хреноватое.  Или организм натерпелся всяких издевательств по самую маковку и наотрез отказывался чудодейственно исцеляться.  Горлышко, правда, уже не так болело, и температура скатилась почти до нормы, но держалась, не пропадала.  Я даже слово вспомнил для такой температуры – субфебрильная.  Как у туберкулезников.  Месяцами может держаться.  Во будет весело.  Так и буду болтаться тут на берегу, мокрый и слабенький, как новорожденный суслик.  Всех моих занятий, что дрожать да потеть.  Проще повеситься, только не на чем.  На саксауле с комфортом не повесишься – низкорослый, сволочь. 
Это я так себя развлекал.  Вешаться ни грамма не хотелось.  Ни вешаться, ни уж тем более топиться в этой ледяной срани.  Про себя знал: падла буду, если не выкарабкаюсь.  На поверхности я и вправду мямля сопливая, а только внутри все наоборот: стоит мне окрыситься, и не такое паскудство вынесу.  Просто время еще не пришло, из опыта знаю.  Было, было у меня уже нечто похожее.  Сплавлялся как-то в августе по длинной-длинной речке за Полярным кругом; разжарился вечером у костра и прыгнул в воду охладиться.  Ну и охладился: там дно оказалось из вечной мерзлоты сделанное.  Во паскудно было.  Температура как бы не выше нынешней взвихрила.  Повезло, правда, поболе, чем здесь – буквально на другой день нашел чье-то пустое зимовье, раскочегарил печку, нагрел избушку до банного состояния и дня за три выпотел из себя всю дрянь.  После того еще тыщу километров веслом махал. 
  Да...  Сейчас бы в баньку, да после парной водочки бы с перчиком...  

Я раздраженно потряс головой.  Какая к дьяволу водочка, к чему этот развесистый фольклор, когда сердце вон как скрипит.  Оно у меня после ангины завсегда побаливает.  Загнал, видно, сердчишко своим геройством.  Да вот еще фрустрация, еще вреднее героизма.  От нее сердце иногда до того протестовало, хоть в больницу ложись.  И приходилось ведь ложиться. 
Первый раз, кажется, еще в студенчестве было.  Цензорша рассказ мой зарезала да еще стукнула, куда надо, и в парткоме суровую профилактическую беседу среди меня провели по этому поводу.  Вышибали из меня не совсем советские настроения.  Напомнили, что я сколько-то лет вообще провел не там, где все настоящие советские люди.  И мне, и отцу, небось, напомнили, но это мои догадки: отец сугубый молчун был.  Ужас как я переживал, целыми днями и ночами лежал, уставившись то в потолок, то в стенку.  Тоже молчал, ни с кем не разговаривал.  В себе все пережевывал.  

Глупо, конечно.  Нельзя так серьезно к себе относиться.  Ни к себе, ни к этой блядской жизни.  Молодой я был, мало чего знал про гримасы рока, про хохот космических сил.  У этой цензорши оказался муж пьяница (у нас преподавал, кстати).  Он ее под пьяную руку как начнет гонять, так она по соседям пряталась, кровавые сопли утирая.  Я все мечтал бедную женщину подловить в углу да спросить: Ну как, мол, клеветал я на светлый советский образ жизни, или есть у нас кое-где негативные явленья?  Порой?  Местами?  Небось, глаза бы мне выцарапала.  А я, убегая, орал бы – я не врач, я только боль!

Боль в сердце была тогда премерзкая, ночами приходилось громоздить гору подушек и спать сидя, а иначе не получалось.  С юной дури я продолжал ходить в спортзал, выматывался там до дрожи во всех членах, перед девками выпендривался.  Болело, значит, не только с гражданского перепугу.  А только как раз тогда кончились мои попытки печататься.  Кончился начинающий литератор.  Сбежал в ученую карьеру.  

Не в одной карьере, правда, дело.  Решать теоретические задачки тоже нравилось; забавные такие шахматы.  Структурализмом увлекся, математической лингвистикой, потом семиотикой.  За это тоже бит был и жеван, но в ученом мире кое-какой политес блюдется, и работать можно – если осторожно.  Впрочем, тогда многие наши, которые повиднее, все ж слиняли за бугор: и Себастьян Константиныч, и Москович, и Игорек Рыжий, и соавтор его, забыл как, на букву Ж, а потом и Ефим Григорьича вытолкали, Эткинда – он, говорят, Солженицыну корявую прозу его правил.  Да мало ли наших по всему североамериканскому континенту теперь рассыпано, а кое-кто уж и помре.  Я ж остался тут, но из вузовского террариума в конце концов тоже пришлось бежать.  Два микроинфаркта за один учебный год – это вам не первый звоночек, это уже колокольный звон.  Набат.  Доела бы меня университетская сволота и не поперхнулась бы.  Так и вижу, как они керамические клыки свои слюнявые облизывают.   А я опять ушел, как колобок, переметнулся в третью ипостась: свободный поэт-переводчик.  И чем эта эра-манера кончилась?  Еще одним, самым нелепым побегом – в свободу пустыни, она же пустыня свободы, на край страны Ничто.  Сартриана какая-то.  

И вот лежу я в этой пустыне, биологический ритм совсем к свиньям сбился, ночь, бессонница, снаружи море пошумливает, но до того привычно шумит, что иногда теряюсь – есть в природе этот шум или это тишина такая?  Делать абсолютно нечего, всего и дел, что ждать у моря погоды и восстановления здоровья.  Вот и погружаю персты в раны от безделья.  

Вопрос на шестьдесят четыре тыщи долларов: а с чего вот эти все мои побеги?  Хорошо ли это?  Ну, пусть среда заела; про среду все ясно, соцговно говнецом.  Но ведь другие, другие-то при той же среде пишут, пишут, и глядишь – на нобелевскую премию чего-нибудь да накропают.  А мы что имеем?  Кипу потертых, заляпанных чуть ли не спермой, забурелых тетрадок, заметки без конца и без надежды, перегной, на коем скорее всего ни хрена так и не вырастет.  И все оттого, что я – не гений и в нравственных коленках слабоват.  Вот и весь ответ, самоочевидный за сто лет до того, как задали вопрос.  

Тут я нетерпеливо дернул плечиком.  Слишком легко все складывалось.  Слишком в духе мразной поговорки шестидесятых – талант пробьется, обязан пробиться, а если не пробьется, туда ему и дорога, потому как никакой не талант.  А раз он все равно пробьется, мораль такая: молоти его по башке молотом ведьм, он только крепче будет.  Не все выдерживали.  Я не выдержал. 
И что теперь?  Мама, роди меня по-новой, только в этот раз мужественным гением и моральным парагоном?  Извините, так дела не делаются.  А как они делаются? Фаина Раневская, помнится, сказала про плохо прожаренную курицу: Зачем-то ведь она родилась?  А я зачем?  Чтоб бегать с места на место?  В одном месте меня прижало, я быстро-быстро зарыл один талант в песочек и перебежал на свободное поле, огрызаться и холить другой талант, а оттуда еще куда-то, и еще, а потом глянь, и бежать уже некуда, да и некогда, и таланты все вышли, скукожились.  Похабная какая-то картинка получается.  Маловысокодостойная, к тому же unprofitable, в смысле – никакого с нее трансцендентального и прочего навару.  Разве что вот живой пока, и не в том ли весь мизерный смысл...  Только за одно за это девушки любить меня не будут.  Не обязаны-с. 
Так я кувыркался до рассвета, с перерывом на дремоту, но к утру нечто стало вырисовываться.  Примерно так: здесь, на острове, я ничего никому не докажу, разве что сам себе, и то по мелочи.  Чтоб доказать что-то им всем, надо к ним вернуться и там прыгать, ибо там мой Родос.  Да и стоит ли чего кому доказывать – оч большой и настежь открытый вопрос.  Не-е, дурдом, как ни посмотри: стоило убегать сюда, чтоб до очевидного додуматься.  Ладно; по серьезу я ведь и не думал сбегать сюда на всю остатнюю жизнь.  Про ашрамы способнее мечтать из цивильного далека.  А из пустынного далека надоть смываться.  Значит, всего и остается, что сконструировать и построить мореходную посудину.  Пустячок-с. 
Пока я в расслаблении, можно строить планы.  Обожаю строить планы.  Из них процеживается в жизнь одна сотая, если не тысячная, да и те в изуродованном до безобразия виде, но пока все в голове, можно бродить из залы в залу высокого церебрального замка и балдеть – никакой наркоты не нужно.  Все лучше, чем раздирать гнилые душевные струпья про то, почему ты не гений, а рядовой замученный талант-середнячок-в-себе.  Все.  Забыто, замыто, затерто.  Строим корабль, или ковчег.  Как Ной, только на одну персону. 
Допустим, это будет то, что было: катамаран.  Дело испытанное и привычное.  Кат устойчив и остойчив, и материал вроде есть в достатке – камыш.  Правда, он на противоположном берегу, далековато, но не вечно ж я тут симулировать буду.  Когда-нибудь воскресну из полумертвых.  Увязать два основательных пучка-гондолы, построить раму, на нее настил из камыша же или шкур сомов, которых я непременно когда-нибудь настреляю – и вперед, со звонкими песнями.  Можно даже мачту поставить, как на «Фрегаде», а парус сшить опять-таки из сомовьих шкур. 
Как только на моем будущем катамаране надулся парус из сомовьих шкур – при том, что единственную добытую до сих пор шкурку съели песчанки – я понял, что зарвался, или заврался, один хрен.  Ну, допустим, сомов я все же настреляю или каким-то манером добуду, дай только Небо подняться с четверенек.  Судя по ежевечерней канонаде, их тут толпы, и если я их не ущучу, значит, я полная сопля гриппозная, и пусть я тут подохну, и так мне и надо.  Но!  Из чего слепить раму?  Из саксаула?  Он и без моего веса камыш притопит; древесина ить жуткой тяжести.  К тому ж все дрючки дикой кривизны и короче метра, в лучшем случае метр с небольшим, и их придется тоже сочленять сомовьими ремнями, раз проволоки тут нет и не будет.  Притом большой вопрос, как эти сомовьи ремни в воде держать будут.  Размокнут – вся конструкция разлезется, и снова ледяная ванна, да еще неизвестно, окажется ли поблизости суша.  Упаси Господь от таких сценариев.  А как на таком кате отходить от берега при навальном ветре?  А к берегу как приставать?  Маневренность у камышевого дредноута будет примерно как у железобетонной плиты, и стоит мне хоть раз попасть в хороший прибой, тут ему и конец, а заодно и мне.  Неизвестно ведь, куда судьба приткнет.  Может попасться кучка песка без признаков флоры и фауны, как уже бывало, и придется мне в видах пропитания жевать сухие сомовьи ремни.  И буду жевать, небось, не подавлюсь, но – дожую последний, что тогда?

Отставить катамаран.  Хорошо бы каючок типа ирландского coracle.  Легкий, маневренный, на сушу легко вытащить.  Снять с неубитых сомов шкуру, слепить каркас из подручных материалов, шкуры сшить по форме эскимосского каяка, натянуть на каркас.  Весло у меня, считай, есть: доска + бывшая удочка.  Просверлить-прожечь в доске дырочки да привязать ее к удочке-держаку, вот и весло.  Плыви, мой челн, по воле волн. 
Мечты хорошие, только глупые.  Ну нету здесь подходящих жердин и прутьев для каркаса, а если б и были, то вязать их пришлось бы опять же сомовьими ремнями, и – см.  выше: размокнут ремешки, расползутся, каркас сложится, не выдержит он ни малейшей болтанки, и снова мне бульки пускать.  Опять же – чем сшить шкуры?  Леской?  А не будет ли вода сочиться сквозь проколы?  Можно швы проклеить, а клей сварить из рыбьих костей, но смогу ли я его толком сварить?  В чем?  Ведро еще нужно отремонтировать.  Провожусь несколько недель, и все впустую, а водичка тем временем на исходе.  Высохнет мой как, дождей не будет – как быть, и быть ли? 

Нет, долой эксперименты.  Думать нужно, думать, головкой работать, и дальше бить в одну точку, причем наверняка. 
Не помню, что там я еще мудрил, но в конце концов решил: есть один-разъединственный реалистичный выход – идти путем туземцев озера Тикитака, или Титикака, не помню точно.  Я про них читал у Тура Хейердала.  Это где-то в Перу.  Публика там плавает, или плавала, на bundle boats – челноках из связок камыша.  Основной конструктивный элемент – пучок камыша, назовем его для красоты фасцией, сантиметров, скажем, пятнадцать-двадцать толщиной.  Фасции вязать осторожно, широкими ремнями, чтобы не пережать, не повредить камышины.  Я уже знал, как поврежденный камыш набирает воду, и тогда судно противнейшим образом тяжелеет.  Дальше: фасции разной длины приладить так, чтоб придать лодке закругления по бортам.  А потом сплести из сомовьих ремешков веревку, сделать деревянную иглу длиной с кинжал и сшить из фасций лодку-плоскодонку.  Voilà.  

Выигрыш: никаких деревянных деталей, а ремни, если они ослабнут, можно по мере надобности подтягивать хоть в пути.  Закручивать палочками, как когда-то в детстве прикручивали ремнями коньки к ботинкам.  Впрочем, если шкуры как следует вымочить-высушить перед тем, как резать из них ремни, они потом и тянуться не будут, как их ни мочи.  Вот таким путем. 
Последний план показался таким славным и заманчивым, что страстно захотелось воплощать его сразу, немедленно, бегом, и если бы я писал романтичный роман, то челн был бы готов к концу дня, как у арабов озера Чад, про которых тоже рассказывал Тур.  

Однако в наших широтах так дела не делаются, паки вам говорю.  В наших свинячьих широтах меж мечтой и действительностью такая дырища, что весь искровянишься и опухнешь, пока приползешь к тому, дальнему краю, а приползешь – и не больно ему рад.  Но все одно, запал поначалу был сумасшедший, я из-за него даже стал забывать про свою болезнь, только механически постанывал, когда особо тошно было.  Говорят, у победителей раны на треть быстрее затягиваются, чем у побежденных, а я уже был победитель.  Мысленно покамест.  А может, просто время пришло выздоравливать, и энтузиазм как раз пришелся в масть.  Все может быть. 
Пока я ловил насточертевших уже порядком бычков, варил уху, полоскал горло, пил чай и вообще шел по привычному кругу утренней суеты, голова была занята сомами.  Сомы заслонили здоровенный сегмент моего горизонта.  Ясно, что камыша я могу нарезать, сколько влезет, как только буду в силах добраться до другого берега; с сомами несколько сложнее.  Их надо еще наловить, шкуры растянуть и высушить – возни на несколько недель.  И как наловить?  Крючков на крупного сома практически нет, изготовить не из чего, да и мощной лески кот наплакал.  Сплести казачью вершу-морду?  Тоже нужен материал, особенно на обручи; нет, ни черта не получится.  Пока, во всяком разе.  

Одна надежда на гавайку.  Подстрелить этого скота с берега.  Вечером или даже ночью.  С факелом.  Браконьерство чистой воды, но ведь не впервой, и очень, очень  нужно.  Кушать хочется, и шкура нужна. 
До вечера далеко, и можно потихоньку, с роздыхом подготовиться.  Пункт (а): гарпун-линь.  На гавайке у меня втрое сплетенная миллиметровая леска, но короткая, метров пять, не больше.  Для подводной охоты больше и не нужно, а здесь это не пройдет: сом – такой дьявол, что и трехмиллиметровую плетенку порвет не глядя, если она вытянется в струну.  Надо его отпустить сколько можно, потом поводить из стороны в сторону, пока он из сил не выбьется, и уж потом тащить к берегу.  Если сам к тому времени из сил не выбьешься.  

Я вытащил клубки найденной здесь лески и принялся распутывать «бороды».  Занятие как раз по моим силам; тут сил вообще никаких не нужно, только ишачье терпение.  Сидя на полиуретановом коврике рядом с палаткой, я жмурился на пригревающее уже солнышко, теребил дрожащими руками безнадежно запутанную леску – не зря ее тут бросили – и чувствовал себя как столетний дед, пытающийся доказать внукам или правнукам свою нужность и мудрость.  Смешно.  Заодно продумывал свой пункт (b) – факел.  Древко факела у меня было – все та же злосчастная поломанная удочка.  Но что на нее намотать?  Ничего жирного или смоляного под руками не было.  Значит, придется слепить из прутиков некое подобие метлы, проложить меж прутиками сухую траву – этого добра тут хватает – и надеяться, что сия петрушка будет гореть достаточно долго.  А не будет, придумаем еще что-нибудь.  Еще не вечер.  

Теперь вот: чем эти пучки связать?  Леску жалко; даже короткие куски ее, которых тут порядком, могли пригодиться, если я вдруг решу сшить парус.  Или еще зачем-нибудь.  Живущие у меня по карманам обрывки веревки и шнура – мутузки – еще жальче.  Самонужнейшая в походе вещь, негоже их уничтожать.  

Тут я вспомнил про тонкие жесткие колючие лианы, которыми оплетены крохотные местные джунгли-тугаи.  Самое то.  Лианы, кстати, называются льнянки, или так мне кажется, а если не так, то и фиг с ними, какая мне разница, лишь бы вязали.  Их и не жалко, и гореть они сами по себе будут знатно, высохли за зиму до звона.  Значит, все-таки придется шлепать в экспедицию за ними.  Заодно и горючего материала подсоберу. 
Было уже заполдень, когда я более или менее разобрался с клубками лески; об них любой желающий может вдребезги растеребить себе все нервы, но у меня обошлось.  То ли одеревенел я за время болезни, то ли действительно в голове уже плотно уложилось, что без первобытного терпения в первобытных условиях дела мои – ку-ку, но я даже напевал за этим занятием.  В том смысле, что похрипывал время от времени нечто мажорное.  В конце концов я намотал на выструганную рогульку метров пятьдесят лески из намертво связанных кусков разной длины.  Должно было хватить, чтоб удержать сома.  Не великана-утятника, конечно.  Скажем так – сома средней крупности и упитанности.  

Теперь можно отправляться в экспедицию.  Я наскоро разогрел остатки утренней ухи, дочиста вылизал банку-котелок, тщательно загерметизировал палатку от песчанок, взял дубинку и гавайку и побрел. 
Все-таки после болезни всегда чувствуешь себя немного дважды рожденным.  Я чуть не разулыбался в приливе чувств, а может, даже слегка прослезился – до того меня растрогала вся эта зелень, стебельки и цветочки, трепетавшие под ветерком в лучах солнца, благосклонно льющего на них теплый свет.  Где-то на полпути по песку пробежала и куда-то провалилась первая и пока единственная ящерка.  В умилении я остановился передохнуть – и вправду разулыбался.  Вспомнил, как в пацанячестве мы гонялись за ящерицами, прыгали так, чтоб наступить босой ногой на хвост, и ящерка убегала, оставив этот извивающийся живой обрывочек тела.  Изверги.  Но иногда фокус не удавался, и бедное пресмыкающееся само извивалось, не в силах избавиться от хвоста, а мы ржали, как мартышки.  Нет, все ж таки детки – первобытные зверята, и как среди них урождаются чувствительные особи и поэтические натуры – сфинксова загадка.  С поэтическими натурами тоже не все так ясно; зверюга внутри нет-нет да и ощерится.  Бывает, бывает, неча отпираться; тут лишь бы не всплошную скотом быть, и то куда с добром. 
Сразу вслед за ящеркой остров преподнес мне такой подарок – пред ним все внешние красоты начисто поблекли.  То тут, то там начал я пощипывать и жевать разную травку, по большей части выплевывая, а когда казалась не слишком гнусной на вкус, то и проглатывал.  Потом стал и корешки выковыривать, луковички разные, особенно тюльпанов, и все переживал, что человек – не собака.  Псы по слухам точно знают, чего им жевать, скажем, от глистов, а тут работаешь наудачу, словно робот тупой, бестолковый.  Оторвались на хрен от природы.  И вот я потянул за некий корешок, а он оказался еще одним старым приятелем моего южного детства – солодкой, солодковым корнем.  Я чуть не захлебнулся соплями от счастья: без сладкого исстрадался весь, а теперь лафа – хоть все зубы перепорть этим приторным зелием.  Здесь его, похоже, тонны.  

Я позабыл про важную цель своей экспедиции, стал на колени и принялся откапывать корень, стараясь не порвать: он ведь на целые сажени под землей тянется.  Попробовал на вкус – показался еще слаще того, что мы в детстве целыми днями жевали.  Аж приторно.  Лакрица, она и есть лакрица.  Кстати, если заварить, и от кашля поможет, а то ведь постоянно бухикаю.  Во теперь чаек будет – с янтаком да с солодкой.  Если и это мне не поможет, пора меня выбрасывать на свалку истории, рухлядь никчемную. 
Чудное это занятие – ползать на коленях, осторожно тянуть на себя корень, подкапывать, где он не вытягивается, и снова потихоньку высвобождать его из супесчаной почвы.  Все как в детстве, и тут немудрено забыть о времени и о себе.  Собственно, за такими занятиями начисто выпадаешь из времени, или замыкается какая-то темпоральная дуга между тем, который сопливый пацан на жаркой, колючей пустоши меж виноградников у теплого моря, и тем, что ты сейчас есть, хотя что ты сейчас есть, видится туманно, почти так же неясно, как тот призрачный пацан.  Так, по забавной случайности зацепившийся за бахрому бытия индивид, которого природа и люди сношают, как хотят, а он все упрямо дрыгает ножками, а сейчас вот даже расслабленно улыбается, потому как что еще делать, роясь то ли в земле в поисках солодки, то ли в самом себе в поисках самого себя...  

В конце концов я набил солодкой пару карманов и еще в рот затолкал пригоршню вместе в песком.  Теперь еще одна забота прибавится – как бы не заделать себе инсулиновый криз.  Разнообразия для. 
Криз не криз, но некое остолбенение я все же пережил, когда подошел к первым зарослям-тугаям.  Прошлый раз, когда я рыл тут поблизости свой как, эти мини-джунгли были сплошь темные и серые, невзрачная масса плотно сцепленных сухих и кривых дрючков и прутиков, перевитых такими же сухими лианками, ломоносом и прочим; лишь изредка там, в гуще, светлели отдельные будылки и пучки камыша.  Просто метафора смерти.  И вот я подхожу к нему сейчас, и что я вижу?  Я вижу буйную клумбу высотой едва ли не в  мой рост, где чуть выше, где пониже, одетую снизу доверху в какой-то свадебный флер чуть ли не всех цветов солнечного спектра.  Голубой, белый и розовый давят все остальное, потом уже идет зелень, но есть тут абсолютно все, кроме грязного и серого: и красный местами полыхнет, и желтый пожаром отсветит, и еще множество всякого неразличимого, от которого просто радостным гимном тянет и душа отмякает до желеобразного состояния.  Даже черный саксаул, и тот выбросил какие-то зеленые побеги вместо листиков, которых ему не дано рожать.  И все это пахнет, как парфюмерная лавка, а также жужжит и гудит на разные голоса – всякая насекомая мелочь усердно пашет, нектар собирает. 
Я стоял там на подрагивающих ногах, выпучив глаза и раздувая ноздри, и ругал себя предпоследними словами:  Урод ты, мол, и недоносок, давно бы сюда надо было придти, а не придти, так на коленях приползти, припасть к этому чуду, и все твое соплеистечение прекратилось бы по мановению феиного жезла.  Проспал, проморгал, прохезал гимн торжествующей любви...  Но теперь я уж точно воспряну, теперь меня никто не остановит, теперь я ого-го!  Я и вправду заржал, чем бездарно перепугал мелких пташек, копошившихся в кустах по своим делам, и они вспорхнули и полетели, но недалеко, и снова рассыпались по кустам.  Славки, небось, да каменки-плясуньи, что тут еще может быть.  Черногрудые, так это точно местные воробышки. 
Навал чувств, можно сказать, снес меня с ног, и я прилег рядом с этим весенним мираклем, подмяв кустики полыни и затуманившись воспоминанием.  Как мы с Эмкой поехали навестить мою маму, мама живет в курортном поселке под Пятигорском, на склоне горы Бештау, а я решил сводить супругу в любимые места своего отрочества – в пойму Подкумка, где речка огибает гору Лысую; там я когда-то в юности и охотился, и так просто шлялся.  Сказочное место.  Туда по весне привозят пчел, чтоб они брали майский мед, а был как раз май.  У меня день рождения одиннадцатого, и в этот день мы и пошли.  Вроде как мне в подарок.  В долину Подкумка спуск идет с плато небольшим ущельицем, и по сторонам его примерно такие же мини-джунгли, что и здесь, только больше терновника и боярышника, и все это цветет и пахнет таким же бешеным образом.  А в глубине зарослей ручей журчит сказочно-сладким, наркотическим голоском, что тебе Шехеразада, у которой девственность, как мы точно знаем, восстанавливается к следующей ночи.  Совершенно невыносимая обстановка; то есть давление снизу такое, что любой манометр зашкалит, и нам пришлось пробраться сквозь переплетение царапающихся веток в самую гущину, на дно того овражка справа от дороги, где кувыркался ручей, и там уж дать себе волю.  Было поспешно, колко и неудобно, и черные мяса потом долго болели от сверхмощного напряжения, но Бог ты мой, до чего же сладко, до боли, ну прямо как в пятнадцать лет...  Вот такие вещи надо вспоминать в последние мгновенья перед смертью; а я уж и не помню, что вспоминал, и вспоминал ли вообще, когда болтался в том ледяном супчике. 
Я перевалился с боку на спину и уставился в неправдоподобно голубое небо.  Будь у меня зеркало, я бы вместо неба строго посмотрел себе в глаза.  Это что же получается, спросил бы я себя: чем дальше, тем назойливее приходят на ум сценки из прошлого, где мы с Эмкой, грубо говоря, были счастливы, так?  Так.  А что из этого следует?  А вот хрен его знает, что из этого следует.  Пока примем как данное.  И заметим: это – естественно.  Ну в самом деле, естественно ли рядом с таким божественным, не побоюсь этого слова, взрывом жизни и всяческой красоты травить себе душу разным паскудством?  Холить злобу и тешиться картинками кровавой мести?  Нет, это было бы противоестественно, контрпродуктивно и глупо, а может, в первую голову глупо, а потом все остальное.  Дури всякой во мне вправду крупные залежи, в основном во вред себе самому, но не в фундаментальных же вещах.  Естество не врет, естеству хочется счастья, хотя бы на экране памяти, и нечего экран калом мазать.  А дальше будет, как будет. 
Так вот, отдохнув после той судороги в кустах, мы вскарабкались на вершину Лысой.  Дурацкое, неприятное название, Лысая, ведьминым шабашем отдает, а на самом деле в мае это тоже огромная алая клумба, большущая круглая выпуклая поляна, сплошь покрытая крупными маками, бутон к бутону, и мы их тоже всласть помяли, хоть вроде взрослые серьезные люди, она редактор, я доцент.  А теперь там скоты-наркоманы, небось, все маки давно вытоптали, но это к слову. 
Ладно, помечтали, повспоминали, и за дело.  Не за тем сюда пришли.  Я встал, еще раз втянул ноздрями дурман-аромат и пошел по краю площади кустарника, ища в нем хоть какой-нибудь проход внутрь, но ничего такого не было: кусты и низкорослые деревца стояли сплошной колючей стенкой.  Пробиться сквозь нее можно было, только изорвав одежду в клочья, и то навряд.  А уж выбраться оттуда живым не стоило и мечтать.  Зато во время обхода я обнаружил нечто такое, из-за чего тут же, не сходя с места, захотелось набить себе морду: с того краю, что был ближе к каку (я был рад заметить, что тот был полон, да еще вокруг простиралась солидная лужа), сквозь заросли проходила небольшая ложбинка; там, видно, скапливалось больше влаги, чем по сторонам, и потому в глубине тугайчика росли несколько деревцев тамариска.  Из-за того, что деревца росли в ложбинке, они казались лишь слегка выше саксаула, терновника, чингиля и прочей колючей дряни вокруг, и я их раньше не замечал, а теперь увидел, что на самом деле они под три метра высотой, минимум.  Я аж зубами заклацал: вот из чего надо ладить удочку, а не кидаться в эту арктическую мочу за каким-то обломком.  Горько мне стало от собственной дурости, и я поклялся Верхним Людям или еще кому-то – больше не буду, гад буду, больше не буду. 
В моем теперешнем состоянии пробиться к тем деревцам нечего и замахиваться.  Это – на потом, а пока все по плану.  И я принялся собирать прутики.  В одном месте с краю зарослей нашел целую кучу веточек, видно, сбитых сюда ветром.  Этого должно было хватить.  Потом натянул свои изрядно потрепанные вратарские перчатки и принялся сдирать с кустов неприятно-колючие лианы.  Они оказались до того крепкими, что иногда приходилось тянуть изо всех сил, чтобы их выпростать, и все равно они не рвались, а гнули собой целые кусты.  Ну, подумал я, с такими лианами насчет лески особо не стоит беспокоиться, и камышовую лодку можно ими же связать.  Колючки, правда, на них премерзкие, но их можно счистить.  Терпелки хватит.  Терпелки у меня теперь на все должно хватать. 
Когда материала набралось порядком, я увязал все мутузками в большую охапку и повлекся домой, в лагерь.  Солнышко спряталось за тучки, как-то сразу захолодало, помрачнело, и мне захотелось быть поближе к очагу.  

Тут я сразу заварил чайку.  Смесь солодки с янтаком получилась действительно атомная, и я с опаской подумал – как бы чего не вышло.  Господь миловал, однако. 
Еще не стемнело, и я принялся мастерить из принесенных прутиков что-то вроде длинной метлы.  Перекладывал веточки пучками сухой, как порох, прошлогодней травы и плотно стягивал все изделие лианками.  Лепил добросовестно, аккуратно, прилаживал прутик к прутику, каждый прутик обматывал клочьями сухого бурьяна.  Возился увлеченно, однако в конце концов притомился до звона в ушах и полез в палатку спать.  Вспомнил, что все еще на положении больного, и что надо держать себя в рамочках.  Сегодня мне точно не до охоты, с факелом или чем иным. 
Однако один факел я все же соорудил. 
Глава 25.  Беспокойная ночь

Охота пуще неволи.  – Крах мечтаний.  – Убийство в свете догорающего факела.  – Рай под шелковицей.  – Судак из прошлого.  – Что было жаркими ночами на песке.  – К вопросу о социал-дарвинизме.  – Визит Ночного Гостя

В ту ночь мне все ж случилось поохотиться.  На радостях я перепил чая с солодкой, и где-то между полуночью и рассветом пришлось вылазить из теплого мешка в ночную сырость, чтоб избавиться от нестерпимого давления.  Ночь, правда, была хороша до остолбенения, тихая, звездная, бархатная с золотом.  Луна тоже присутствовала, и в небе, и полоской на море.  Вода в бухточке была практически гладкой, лишь слабенько так колыхалась.  Я стоял на камушке, клацал зубами, любовался этой айвазовщиной и слегка разбавлял море посильным вкладом, когда близко-близко раздался такой мощный сдвоенный удар сомовьего хвоста, что я чуть не сверзился туда, куда очень бы не хотелось.  Нет, каков наглец.  Думает, Бога нет, и ему все позволено.  Нет, я это дело так не оставлю. 
Меня обуял охотничий азарт, и дрожь как рукой сняло.  Приготовления были самые простенькие: насадить факел-метлу на держак, вздуть огонь в очаге, зарядить гавайку, потом зажечь от очага факел – и бегом по-быстрому на камни.  В голове тем временем мелькают картины смертельной схватки с огромным сомом, как же без этого.  

Если коротко, из этих мечтаний вышел полный пшик.  Я выставил факел над тихой водой и принялся ждать, когда сом подплывет поинтересоваться знать, что это тут сверкает.  Однако время шло, факел прогорел уж до половины, меня снова прошибла дрожь, а никто на мои огненные уловки не обращал никакого внимания.  Вода была пуста на всю глубину, которую пронизывал не слишком яркий, мерцающий свет.  Не знаю, может, рыбу отпугивало это мерцание, потрескивание и шипение прогоравших прутиков, кусочки которых падали в воду, но только напрасно я сжимал в озябшей руке гавайку, напрасно начинал помалу беситься и клясть судьбу, в которую сам же и не верил.  

Может, место неудачное?  Я стал потихоньку двигаться вдоль уреза воды, перескакивая с камня на камень.  Скакал и скакал, а потом на тебе – поскользнулся на мокром, шлепнулся и со страшной силой ударился бедром, однако ни факела, ни гавайки не выронил.  Я еле-еле поднялся и долго стоял, шипел от боли, потирая враз онемевшее бедро, однако ж старался утешиться: хорошо хоть не затылком шарахнулся.  Свалился бы в воду и пускал сейчас пузыри.  Глупо, конечно, но не глупее всего остального.  Нечего кривиться и рассусоливать, факел-то прогорал.  Я похромал дальше.  

Вот уже и последний камень, и факел догорел до основанья, но я все всматривался в темную воду – и высмотрел.  Тут к камню прибило массу водорослей; я поднес огрызок факела совсем близко к слабо колышущейся воде – показалось, что-то торчит из водорослей под самой поверхностью.  Я наклонился, не то что всмотрелся – вперился взором в это нечто, не веря своим глазам: уж слишком было похоже на спинной плавник рыбины, забившейся в эту зелень.  Дальше я уже не рассуждал, а плавно подвел стрелу пониже плавника и нажал на спуск, лишь мельком успев подумать, каким дураком буду себя чувствовать, если это не плавник, а деревяшка или еще что. 
Ну, этот судачина показал мне, что он не деревяшка какая-нибудь.  Чуть в воду не сдернул и вообще устроил небольшой показательный танец с саблями, но все без пользы для себя – стрела прошила его насквозь, и я не стал с ним церемониться, а вытащил грубой силой на камень и тут еще трахнул рукояткой гавайки по лбу.  Чтоб не безобразничал и вел себя поаккуратнее. 
Честное слово, я чуть не запел, стоя над поверженной добычей, только никакие подходящие слова не приходили в голову, и я лишь пританцовывал и проборматывал старое и бессмысленное «Попался, который кусался! Попался, хищник коварный!» и прочие такие глупости, да еще жалел, что при свете луны и дохлого, догоравшего факела не могу всласть полюбоваться на свой роскошный приз.  Приподнял за хвост - килограмма три-четыре, не меньше.  Небось, заботливый самец охранял кладку икринок, а тут я его – насквозь...  Но кушать ведь действительно очень хотелось. 
Я вытащил заготовленный загодя кукан, насадил на него рыбину и побрел по песочку в лагерь.  По дороге взобрался на камни и опустил судака в расселину, где мне так везло с бычками.  Теперь я на несколько дней отдохну от этой малышни, и они от меня; я уж начинал бояться, что скоро всех местных рыбок могу извести, а это не по-соседски.  Конец лески привязал к середине удочки, она же держак факела, и примостил ее поперек расселины, а комель удочки еще привалил камнем – очень боялся потерять добычу.  Ничего, теперь до утра никуда не денется, а утром мы наведем гастрономического шороху. 
Усталости и дрожи никакой не было, а было сплошное ликование чуть ли не в каждой детали недавно столь больного тела.  Я посидел еще немного у очага без всякой на то надобности, переживая случившееся.  Вот бы рассказать кому, живописать во всех деталях, размахивая руками и с огнем в глазах, как на картине Перова, Василь Григорьича.  Потом я все же встал, сполоснул руки, поцеловал гавайку взасос и забрался наконец в спальник. 
Сон не шел.  Картины короткой битвы так и мелькали, а к ним примешивался еще и другой судак.  Мы тогда с Эмкой стояли на берегу Каспия, чуть севернее Избербаша.  Самое осетровое браконьерское место, безлюдное и очень уютное.  Прибрежная песчаная полоса там неширокая, а над ней нависает высоченный обрыв; вдоль подножья обрыва растет непроходимый колючий кустарник, а за ним в пещерах и щелях живут лисы, которые нам ужасно докучали, но это было даже смешно.  Стоянка наша была под раскидистым тутовым деревом, единственным на всю округу, а под деревом камни, можно и стол устроить, и сиденья, и я еще туда бревно притащил, выброшенное когда-то на берег, чуть пуп не надорвал, еле допер.  В жару шелковица была наше единственное спасение, больше нигде тени не было, а жара стояла страшенная, даже ночью в палатке спать было невозможно.  От жары лезли в море, но пока мы там бултыхались, лисички навещали лагерь и таскали все, что ни попадя – еду, но также и женин купальник, и мои шерстяные носки и плавки; в общем, что попахучее.  Потом приходилось по кустам лазить и собирать.  Я, когда это просек, стал все на дереве подвешивать.  А один раз возвращаемся в лагерь, а на нашем камне-столе изваяньицем стоит куничка-желтодушка, такая красивенькая из себя; она замерла, и я замер, а Эмка ни черта не видела и сунулась из-за меня, и тут куничка словно испарилась, словно ее там в жизни не стояло. 
Но я не про куницу, я про судака.  На второй или третий день стоянки я  грохнул осетра, невероятной красоты и размеров, с меня ростом, и мы им обжирались, и уху варили, и коптили, и шашлыки жарили, и даже котлеты, и все никак не могли съесть, а охотиться за чем-то надо было, что ж так на берегу прохлаждаться.  Нашел на берегу кусок арматурного прута в полметра длиной, расплющил один конец, заточил его многими трудами, приделал к другому концу ручку-деревяшку и принялся забавы ради колоть бычков; из подводного ружья их стрелять неспортивно, да и гарпуны о камни бьются и гнутся, а с троглодитской пикой охотиться – в самый раз.  Бычок ужасно увертливый, так что много не убьешь, а разыскивать их меж пестрых камней у самого берега, в теплой прозрачной водичке чуть не под тридцать градусов, выцеливать, промахиваться – пребалдежное занятие.  

И вот один раз я полоскался эдак впритирку к каменистому берегу, среди водорослей, и уже хотел отплывать куда поглубже, когда увидел торчащий из зелени радужный плавник прямо под собой и тут же ударил со страшной силой чуть впереди плавника, пика насквозь прошла, а я выбрался на берег и принялся орать, Эмка иди смотри, какой твой муж Великий Охотник!  Та прибежала и принялась кудахтать, чего ж еще.  Он и вправду был необкновенно красив, весь серебряный и именно радужный, только на воздухе эти краски быстро поблекли, и он стал серенький.  Я снял его с пики – и тут этот мерзавец, совершенно вроде уже снулый и неподвижный, пробитый насквозь, как даст прыжок дугой в направлении моря!  С перепугу я метнулся за ним на голкиперский манер, как недавно здесь за уползающей удочкой, и так же стукнулся о камень мордой, локтями и коленями, но поймал на лету, а бабе был еще повод покудахтать.  Чудная из него уха получилась. 
А ночами мы с увлечением кувыркались на песке.  В жарком климате действительно все токи в теле текут быстрее и острее, чем в нашей умеренной во всех смыслах полосе; неудивительно, что с южными жителями приключается амок, как у Стефана Цвейга в новелле.  У нас обошлось, только разные фантазии обуревали, и мы чего только не перепробовали.  Неутомимые были и неистощимые, чего уж тут.  Куда там маркизу де Саду.  Кстати, если кто думает, что это – сплошное незамутненное удовольствие, так пусть не думает.  Ноющая боль от истощения в отдельных деталях механизма, потертости, да еще этот всепроникающий песок, но это больше Эмке доставалось, а мне так ничего, забавно.  Нежность когда-то была, но к тому времени поистерлась, и что осталось?  Цветущий мужчина с блудливым взором, с отчетливой тягой к чему-то другому, а этих других вокруг – ни души, хотя только что было как собак нерезанных.  Махачкалинский пляж, откуда мы отчаливали, просто забит еле прикрытыми пост-нимфетками с всеведущими глазами, почему-то сплошь русскими, а вокруг так и сверкают волчьи мусульманские взгляды.  Да и я от мусульман не так уж чтобы далеко отстал.  Куда там потертой, обвисшей бабе моей с ними сравниться; они там мгновенно созревают и на глазах соком истекают.  Юг – великое дело.  И что остается в этой безвыходности?  Остается отпустить вожжи воображения под сенью шелковицы, тем более что коллега навстречу идет. 
Однажды ночью я посветил вокруг мощным фонарем и увидел, что веселились мы при нескольких свидетелях: в разных местах меж камней у самой воды и в кустах под обрывом светились желтые лисьи глаза, наблюдавшие за нами, сколько можно судить, с большим любопытством.  Лис там было множество, потому как место браконьерское, а браконьеры, как поймают осетра, первым делом рубят ему голову и хвост, чтобы вытащить хорду: у них такое поверье, что хорда ядовита, хоть это сущий вздор, но что с них взять – дети гор.  Еще там на берег выносит снулых осетров – говорят, их на мелководье укачивает, хоть в это слабо верится; их мясо действительно ядовито, и только лисы да ежи им и могут питаться, оттого-то там и развелось столько лис...  А на этом вот занюханном острове ни осетров, ни лис, ни жены, никого.  Разве что ежи.  Но они ж колючие. 
Сон меня уже почти накрыл под эти сладкие воспоминанья, только напоследок в голову пришла простая, как амеба, мысль.  Где-нибудь в лесу под кустиком, или на острове, Эмка была бы за мной, как за каменной стеной и вполне счастлива, особенно если бы там были другие самки и я бы ей обеспечивал высокое место в иерархии; на необитаемом острове и таких проблем не было б.  В цивильной же жизни она инстинктивно выбирает такого самца, который обеспечит оптимальное в заданных обстоятельствах выживание ее щенков.  Неважно, что щенков у нее больше не будет: программа заложена, программа работает, хоть смысла в ней ни на понюх табаку.  Это вроде как еноту дать чистый кусок сахара, а он все равно потащит его в грязную лужу полоскать, потому как он такой чистюля. 
Я еще поворочался, присматриваясь к проплывающим силлогизмам.  Силлогизмы отдавали злобными удовлетворением, а это значит, что логика смердит.  Получается, Эмка – экспонат из социал-дарвинского музея, а у меня вот-вот крылышки прорежутся.  Хренатень какая-то.  В зоологическом смысле я сам тоже...  еще тот экземпляр.  И в браке насвинячил порядком.  Хотя было и кое-что другое, право слово было.  Вообще в этих affaires de coeur
 такого всякого разного намешано... 
Тут встрял редкий в последнее время Ночной Гость. 
​​​​​-- Какие в задницу affaires de cœur, ты чего мелешь?  Допустим, было кое-что, под луной, под шелковицей и в других местах, под шорох моря и коньячок, а только при чем тут здесь и сейчас?  Теперь-то чего шкурку на кисель натягивать?  Все ж истерлось, прокисло, завонялось. . .  Сколько можно любовные сопли размазывать?  Ты за эти годы со своей бабой до того обабился – она больше тебя мужик!  Твоего мачизма только и хватает, что по необитаемым островам от трудностей отлынивать.  В настоящей жизни любая трамвайная хамка тобой задницу себе подотрет, как ветошью... 
Удача с судаком, видно, подействовала на меня, как стопарь, и так вот запросто Кэпу меня не скушать. 
--А как же любовь, христианская и пр.? -- возопил я с пафосом.  – Ведь или социал-дарвинизм, или любовь, или как?

Чихал Кэп на мой пафос. 
-- Ежели позволяешь хамам вытирать собой задницу, в принципе один хер, по какой причине – из христианской любви или оттого, что характер твой – куриное желе.  Так что выбирай.  И вообще насчет любви у тебя в башке бешбармак какой-то.  Христианская любовь – это одно, а под юбку лазить – совсем другое. 
-- Так ведь хочется...  – жалобно проскулил я. 
Тут полемист-матерщинник помолчал; так и не нашелся, чего достойно возразить.  Видно, у самого елда чесалась.  

-- Мало ли чего кому хочется, -- проворчал он довольно тоскливо.  – Вернешься в мир, там разберешься, чего тебе больше хочется – любви или осетрины с хреном.  А сейчас соображай лучше, как сома добыть, раздолбай невезучий.  И что с ним потом делать. 
Я послушно принялся соображать, но тут, наконец, навалилась усталость, пошла путаница, и я отпал под отдаленное гагаканье пролетавших в вышине гусей.  К этой музыке я как-то попривык уже, хотя давно ли казалось, что к такому привыкнуть нельзя ни в жизнь.  Много мы знаем про жизнь.  A fat lot we know…

Глава 26.  Обзавожусь Пятницей

Кулинарные заботы.  – Алые маки.  – Gaudeamus igitur.  – Мои встречи с гюрзой.  – Еж по имени Ежа.  – Наживка на сома.  – Беспокойный pet

Разбудило меня солнышко.  В спальнике было жарко, до пота.  Славно, конечно.  Похоже, больше мерзнуть не буду, и последние остатки простуды из головы выжжет; в скором времени от жары начну изнывать, а это не есть хорошо.  Прорвемся, однако.  Вот красавца-судака ущучил, день будет сытный, какого еще хрена нужно. 
Я поспешил к расселине, по-глупому волнуясь – уж не случилось ли чего с моим судачиной, не сорвался ли с кукана; но зверь был жив-здоров и даже буен.  Пришлось утихомирить. 
Все утро ушло на возню с судаком.  Башку его я пустил на уху, хвостовую часть поджарил на вертеле, а остальное решил завялить, слегка присолив.  Соль я добыл способом, который самому понравился: стряхнул на разделанного судака жутко соленую росу с саксаула.  Я как-то попробовал ее лизнуть – во, думал, где пресную воду буду в жару добывать – и потом еле отплевался.  Саксаул весь солью пропитан, и роса на нем солонее, чем вода в море.  Побег саксаулий раскусишь – то же самое; особенно у черного саксаула.  А тут другого и нет. 
Зубастую судачью голову пришлось раскромсать, и все равно она с трудом влезла в жестянку из-под «Глобуса».  На будущее зарубка: заняться гончарным делом, соорудить чашку-плошку.  И поживее, а то пока все дела по жизнеобеспечению переделаю, и осень наступит; то-то взвою.  Темп, темп, темп.  Ставим задачу, решаем задачу и резво переходим к следующей.  

На сегодня главная задача – спилить хоть одно деревце тамариска и слепить из него удилище.  Веселенький после сытного завтрака и уже практически здоровый, я бодро пошагал к тугайчику.  Пейзаж пьянил слабую еще головку, но и освежал, что тебе шампанское-брют.  Все поднималось, как на дрожжах.  Зелени и прочего разноцветья добавилось, однако маки сегодня забивали все, особенно у подножий барханчиков.  Там тянулись сплошные полосы алого; мечта наркомана. 
Публика в Средней Азии вся на этом деле двинутая.  Накурится мужик с утра плана и сидит у «Спидолы», слушает местное бренчание с завыванием, вроде как дремлет, уносится мечтами вдаль и в таких занятиях проводит свои дни.  Наверняка о гуриях мечтает, педофил чертов: у них, небось, все гурии не старше двенадцати, да и двенадцатилетняя уже перестарок.  А попробуй выразить ему свое удивление таким образом жизни, так он тебе и выдаст, от живота веером: «Нишего ти не понимаешь».  Я и сам иногда склоняюсь к тому, что мало чего понимаю, но не до такой же степени.  Ладно, Аллах с ними.   Пусть предаются своей педофилии, лишь бы наших девочек не трогали. 
Я сорвал мак и шлепал им себя по физиономии.  Он был мягкий и какой-то бархатно-пушистый, и это было приятственно, а нюхать его бесполезно, пустынные маки не пахнут, это всем известно, а вот пахнут ли нормальные, садовые?  Убей не помню.  Оторвался от той действительности напрочь.  Да и не больно нужно, я сам тут цвету и пахну.  Буйство жизни возбуждает.  Под одним саксаулом даже несколько одуванчиков выскочили, я прямо остолбенел.  Жалко было, но все равно сорвал: добавлю в чаек.  Было бы побольше, я б из них одуванчиковое вино сделал, dandelion wine, как у Бредбери.  Только и без вина ликование земли передавалось нервишкам напрямую.  Так и хотелось запеть оду Zur Freude или еще что-нибудь такое эдакое, мажорное.  

Я так и сделал, но немного попел и погас, по слабости здоровья.  Опять же трудно забыть, что всему этому буйству отведен мизерный срок, не больше месяца, ну, может, полутора, а потом все скукожится, совсем как у нас, человеков, даром что наш век подольше.  Хотя – все мы эфемеры, и жизнь наша такая же...  эфемерная.  Ладно.  Gaudeamus igitur juvenes dum sumus
...  Дальше забыл.  И какой я к черту juvenis, старый пердун.   Дело уж скоро под горку пойдет, если уже не идет, а я все ерзаю, ищу на свою филейную анатомию приключений, не знаю, куда либидо свое несчастное пристроить. . . 
Либидо либидом, а шустрить надо.  Я добрался уже до тугайчика и присел у той ложбинки, где заприметил давеча деревца тамариска.  Посидел, снова полюбовался на совершенно уже распустившуюся многоцветную массу.  Прямо перед носом торчали светложелтые, тяжко пахнущие кисти цветов колючего барбариса, и я тихонько замурлыкал самодельную песенку времен моего скалолазания:  Ветер тихонько колышет,  Гнет барбарисовый куст,  А парень уснул и не слышит  Песен сердечную грусть... 
Дальше опять не помню, склеротик жареный, склеротик пареный, склеротик тоже хочет жить...  А чего там особо помнить – разбился парниша, а ты присел ночью у костра и сочинил в его память эти грустные куплеты, чтоб себе и другим душу травить.  Я б и сейчас посидел, чего-нибудь душещипательного сочинил, ибо кто ж про меня песню сложит, если не я сам?  Никто.  Дожил.  Грустно до слез, смешно, блин, до колик... 
Куплеты как-нибудь в другой раз, а сейчас надо прикинуть, как пробиться к стволикам тамариска, он же гребенчук, близким и недоступным.  Никак к ним не добраться, только ползком; в полный рост и не мечтай, а внизу переплетение ветвей, лиан и сухого бурьяна вроде пожиже.  Что ж, в войну люди и не такие расстояния по-пластунски преодолевали.  Мы пол-Европы по-пластунски пропахалии...  Слава Богу, пилка есть; потружусь, пообпилю самые противные сучья и так проложу себе небольшой туннельчик в светлое царство.  

Я в последний раз вздохнул, обнажил свою пилку и ужом ввинтился меж кустов. 
Работка была адова.  Даже картинка из учебника по истории припомнилась – как шахтер в дореволюционной России, бедненький, лежа на боку, долбит кайлом уголь в узкой, низкой щели.  Точь в точь как я, только я без кайла, что бы то слово ни значило.  Пару раз пришлось задом выдираться из пробитого хода, таща за собой отпиленные сухие ветки, чтоб расчистить немного туннельчик, потом возвращаться и продолжать эту потную лежачую возню. 
Все бы ничего, но тут оказалось, что не я один такой любитель поползать по этим джунглям.  Я как раз хотел срезать сук, что лез мне прямо в морду и перегораживал путь, и протянул руку, чтоб отпилить его у самого ствола, «на кольцо», как и пристало старому садоводу, чтоб не портить даром деревце – и так и застыл, мгновенно ощутив, как покрываюсь вонючим потом страха.  Из-за стволика на меня внимательно, хоть и довольно равнодушно и даже несколько сонно, смотрели узкие вертикальные зрачки здоровенной, судя по голове, змеюки – тела ее я не видел, только плоскую башку и немного за.  Она не шевелилась, и я тоже боялся даже глазом моргнуть, лежал с протянутой рукой и соображал, успею ли прижать пилкой голову змеи к земле, если она ударит.  Ой, навряд.  Промахнусь в этих чертовых колючках, как пить дать промахнусь – они ж меня со всех сторон стискивают, координации никакой, а ей простор.  Так мы и играли в гляделки, пока змее это не прискучило, и она вдруг исчезла с легким шорохом, а я быстро-быстро, на манер краба, выкарабкался на волю и там присел передохнуть. 
Значит, дождались.  Уж не только цветочки пробудились к жизни новой; и гады туда же.  Интересно, кто это был.  Гюрза?  Эфа?  Узорчатый полоз? Больше похожа на гюрзу вроде.  А какая тебе разница, кто тебя тяпнет? Результат один и тот же.  У гюрзы, кажется, одного укуса на тысячу смертельных доз хватает, если равномерно распределить.  А мне больше одной и не нужно, я не жадный.  Одной за глаза хватит.  В этих зарослях и не увидишь, кто тебя цапнет.  Гюрза к тому ж по кустам-деревьям лазит, может свалиться сверху тебе за шиворот.  Как любовь – нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь.  Во будет номер.  

У меня к гюрзе, надо сказать, очень личное отношение.  С детских лет напуганный.  Дело было в полдневный зной в долине Дагестана.  Послали меня куда-то – наверно, отца искать, он там чего-то задержался с местными работничками.  Камни, пыль, потом шел босой по скошенному полю, все ноги о стерню и колючки изранил, жара до звона, и не думайте, что это метафора или еще какая литературная глупость – я отчетливо слышал, все еще слышу этот сухой звон, он и вправду сухой, хоть и еле слышный теперь.  Шел я, шел по солнцепеку, добрался наконец до аула, присел под стенку в тень.  Сижу, разомлел, слушаю эту звонкую тишину, никого вокруг, один я на белом свете, усталый,  грустный и почти сонный.  И тут выползла она, кажется, из-под арбы, а может из-под забора; заскользила прямо ко мне, длинная, серая, словно живой канат.  Я замер, как кролик, сдвинуться не могу и даже не думаю об этом, а она все ко мне ползет или, лучше сказать, равномерно течет, а страху во мне уже до краев, еле жив.  Как я после этого заикой не стал, Бог весть.  Она проползла в вершке от моих грязных босых ног и заскользила в дырку под глинобитной стенкой совсем рядом со мной, стекала туда нескончаемо, я все сидел и боялся, сидел и боялся, а дрожал или нет, не помню.  

Потом мне рассказали, что она хоть и гюрза, но своих не трогает, зато мышей в доме никогда нет.  И охотится она ночью, а днем на солнце греется и не любит, когда ее беспокоят.  Ну прямо pet, а не смерть ползучая.  Курьезно было бы наступить на такого pet. 
Прошло почти сорок лет, и снова я сидел на слабом солнцепеке и боялся змеи.  Не столько боялся, может быть, сколько переживал: как это так – я, который вот Я, и вдруг из-за какого-то пресмыкающегося боюсь лезть под эти кусты, куда мне действительно очень нужно.  Абсурд и стыдуха.  

Тут я вспомнил, что отец совершенно не боялся змей, хватал их голой рукой за шею и мог придушить, как Геракл.  Тот, кажется, проделывал это уже в люльке.  Но то ж был отец, Высшее Существо, а не сопливый я.  Однако вот я уже давно не сопливый, и пришла моя очередь не бояться змей; отец ведь тоже их когда-то наверняка боялся, не мог не бояться, но пересилил себя и стал герой.  Очень даже может быть, что именно ради меня.  А мне ради кого?  Ради самого себя?  Еще одна грустная темочка в этой рапсодии. 
Я посидел, повздыхал, вырезал палочку с развилкой на конце и снова пополз в свой забой, ширяя перед собой и по сторонам этим антизмеиным щупом.  На этот раз все обошлось без неприятных встреч, к тому же подальше от края там, внизу под кустами, стало просторнее, и скоро я уже пилил ближайшее тамарисковое деревце под самый корешок.  Спилил-то я его запросто, а вот вытаскивать пришлось с превеликими трудами, с бессильными дерганиями и дежурными матюками, но в конце концов мы оба, стволик и я, выдрались из этого колючего плена.  

Стволик оказался довольно длинным, побольше трех метров, и от радости и в нетерпении я стал обрабатывать его тут же, сидя на кучке выволоченного из тоннельчика спиленного барахла.  Аккуратно срезал все сучки до самой последней почки, верхнюю половину оставил в коре, а нижнюю, к толстоватому комлю, принялся соскабливать и состругивать до нужного диаметра.  Время от времени я потряхивал уже почти сформировавшимся удилищем, повизгивая от радости: игрушка пружинила не хуже магазинной.  По-хорошему, надо бы теперь удилище завялить – привязать к шесту или доске и выдержать в сарае или вообще где-нибудь под крышей, только где мне эту крышу взять.  Да и времени никакого нет.  Терпежу тоже нет.  Сойдет и эдак. 
Так я сидел, строгал свою деревяшку и только изредка отрывался, чтобы полюбоваться цветастым благоухающим тугайчиком, пока не вспомнил, что в лагере у меня есть битые бутылки, масса стекла, а им-то как раз лучше всего наводить последний лоск.  Тогда я встал и побрел к бухте, старательно обходя колонию песчанок.  Они там выстроились над норками толпой, но я только грозился им своей палкой, если кто-то из этой шустрой публики свистел особенно нагло, и тогда они моментально проваливались сквозь землю. 
Хорошо, что я так внимательно смотрел себе под ноги и вокруг, а то бы пропустил своего старого знакомого – ушастого ежика.  Может, это был уже другой ежа, не знаю, но не все ли равно.  Я снова засек его в деловой пробежке от одной площади кустиков к другой.  Как и в прошлый раз, он моментально свернулся в клубок, когда я к нему подскочил, только на этот раз я вовсе не собирался оставлять его в родных тугаях, а твердо решил забрать с собой, чтоб и у меня был pet.  У всех были pets – у Железной Маски, у графа Монте-Кристо, у ниггера Джима, а у меня нет.  Неправильно как-то.  Все будет с кем побалагурить или на ком зло сорвать.  Как на супруге или другом ближайшем родственнике. 
Я притащил ежа в лагерь, положил на землю, набрал в свободную маленькую банку чистой воды и поставил рядом с ним, а когда сам обедал, добавил еще небольшой кусочек жареного судака.  После lunch’а  занялся своими делами – закончил полировать удилище, потом стал мастерить крючище из ржавой ведерной дужки: перебил ее пополам и принялся отчищать одну половинку от ржавчины, затачивать на камне, а затем и гнуть с помощью своих бесценных плоскогубчиков.  Все это время я поглядывал на ежика и поддерживал с ним светскую беседу.  Пусть привыкает к моему голосу и возне. 
Я знал от кумли, «людей песков», что ежи эти очень доверчивы к человеку и в неволе моментально к нему привязываются.  На то была вся надежда, хотя этот экземпляр поначалу оказался совершеннейший мизантроп: лежал совсем неподвижно, разворачиваться не желал, и только иголочки его чуть шевелились в такт дыханию.  Живой, значит, только угрюмый из себя.  Но я все равно тараторил, не обращая внимания на такую нелюдимость: 

-- Ежа, ты можешь дуться сколь угодно, но если разобраться, так  абсолютно зря.  Я ж не только для себя стараюсь, а некоторым образом для тебя тоже.  Вот видишь, заточил железяку, жало уже – как у осы, теперь согнем ее аккуратно, слегка еще камнем пристукнем, придадим идеальную форму, и будет у нас настоящий сомовий крюк.  Удилище есть, леска плетеная есть, крюк скоро будет, поплавок соорудить – раз плюнуть, останется наживку найти.  На этот счет у нас есть совершенно определенные идеи.  Хочешь знать, какие?  Сам вижу, хочешь.  Открою тебе небольшую тайну: я терпеть ненавижу песчанок, они у меня еду воруют и вообще заразные, и тебе не советую с ними путаться...  Так вот, как только я покончу это дело с крюком, отправлюсь на настоящую охоту.  Тебя, извини, не возьму, никак не могу, ты останешься лагерь сторожить; потом, как-нибудь, когда-нибудь, может быть...  А сегодня я пойду один, и гад я буду, если не добуду пару этих тварей.  Сечешь? Наживим крючище, метнем в бухту закидушку, и будет нам к утру сомятина.  Любишь сомятину?  То-то же.  Со мной лучше дружить и вообще жить душа в душу, тогда тебе сомятина обеспечена до конца твоих ежовых дней... 
Интереснейшая, кстати, вещь: когда треплешься сам с собой, то определенно чувствуешь себя придурком, кандидатом в дурдом, а когда вот так обращаешься к живому существу, хотя бы колючему – ни Боже мой.  Нормальный диалог, просто одна сторона чего-то буровит, а другая отмалчивается.  Бывает.  Я, как надуюсь за что-нибудь, сам могу целыми днями молчать, сколько бы при мне ни верещали.  Стандартный вариант, можно сказать. 
К тому ж Ежа, похоже, сменил гнев на милость, расслабился, высунул презабавный черный носик, облизал его еще более забавным розовым язычком.  Дальше – больше: показался очень живой глазок и знаменитое его большое ухо – на то он и еж ушастый, в России таких нет.  Я обрадовался, словно мне повесили орден «Знак почета», и автоматически потянулся погладить колючки, но он снова моментально свернулся.  Тут только я заметил на его спинке, меж иголок, здоровенного клеща.  Эта сволочь напилась Ежиной крови и раздулась до размеров не то что горошины – двух горошин, трех горошин, если не больше, слепленных в одну. 
Я закудахтал, забормотал всякие утешительные слова, быстренько заострил палочку и принялся отшпиливать эту гадину от Ежиного тела, и вы не представляете, каких трудов мне это стоило, но в конце концов я его отодрал.  Ежа был до того глупый, ужасно разобиделся на меня за причиненные неудобства и все фырчал, но я ему подсунул под нос его собственного клеща, налитого его собственной кровью, и он слопал паскудное насекомое в момент, каннибал ушастый.  Отмстил-таки.  Хотя на меня дуться, похоже, не перестал. 
Времени вникать в его настроения у меня не было.  Солнце клонилось чуть ли не к закату, а наживки нет как нет.  Я перевязал ежа поперек туловища пару раз мутузком подлиннее, другой конец обвязал вокруг увесистого плоского камня, велел не дуться и не безобразничать в мое отсутствие, подхватил свою дубинку и помчался, если о моей шаткой рысце можно так сказать, на битву с песчанками. 
Битвы, собственно, не получилось.  Стоило мне ступить на территорию колонии, как я снова провалился в чей-то подземный ход, несколько этих мерзких тварей прыснули у меня из-под ног, я метнул дубинку и тут же уложил одну из них.  Я бы, наверно, мог набить их и больше, но на следующем броске моя боевая палица ударилась о землю и переломилась пополам.  Чертыхаясь, я подобрал обломки, взял свою крысоподобную добычу за мохнатый хвост и заторопился в лагерь.  Вообще-то мне много наживки сейчас и не надо, удочка-то одна.  Я больше переживал за потерю оружия.  Придется другую дубинку мастерить, наверно, из чингиля, если подходящий куст сыщется.  У чингиля тоже тяжеленная древесина.  Саксаул – прекрасное топливо, но как оружие никуда не годится: хрупок.  И как я мог про это забыть, я ж ведь слышал от кого-то – он иногда под собственной тяжестью ломается со страшным треском...  А я еще подумывал, как бы каркас лодки из саксаула сладить.  Лопух чертов.  Писано ж было кем-то из первопроходцев: сие дерево ни на какие поделки не способно. 
В лагере я застал разор и безобразие.  Ежа презрел мои наставления и повеселился вволю: перевернул баночку с водой, а также все, до чего мог дотянуться.  Еще издалека я видел, как он мотается по лагерю, насколько хватает шнура, в поисках чего бы еще нашкодить, но при моем приближении свернулся в клубок паинькой, будто он – не он.  Я прочел ему суровую нотацию, но в душе порадовался тому, что кусочек судака он-таки уплел и воды, видно, напился.  Из веревочной петли он почти вывернулся, так что пришлось перевязать его потуже.  Ничего, пусть посидит на цепи, пока привыкнет. 
В тот день я дважды мотался к тугаям, время пролетело, и уже вечерело, когда я наконец тщательно обжарил песчанку, насадил ее на крюк, крюк привязал к леске, а рогульку с леской приспособил к удилищу.  Как и положено, один конец рогульки расщепил и в расщеп вставил лесу – при рывке рыбы она из расщепа выскочит и начнет разматываться. 
Когда все было готово, я тайком от себя перекрестился, поплевал на обжаренную песчанку, раскрутил снасть и закинул ее в гладь бухточки, но не очень далеко от камней.  Комель удочки вбил в узкую расселину почти вертикально и еще для верности привалил камнем.  Вот так.  Теперь одно из двух: или повезет, или я такой закоренелый непрушник, что впору самому этой леской удавиться. 
День был какой-то уж очень длинный.  Я умотался так, что уже за скромным нашим рыбьим ужином все клевал носом, однако продолжал воспитывать ежа – в том смысле, что жить надо дружно и шкодить по минимуму.  Ежа к тому времени уже развернулся, вполне освоился и топотал вокруг на всю длину шнура.  У него, казалось, была одна-единственная idée fixe
 -- как бы освободиться от обвязки.  Зачем?  А вот чтобы еще что-нибудь опрокинуть, покатать носом, поцарапать лапками и вообще нахулиганить; других вариантов не было.  Так я ему и объяснил: Обязательно отвяжу, но только если научишься себя прилично вести.  Свобода предполагает ответственность, а пока ты есть балбес безответственный, сиди на цепи.  Может, проникнешься. 
Ежа меня вроде и не слушал, но у него это как-то по-детски получалось: сам как будто на меня не смотрит, по своим глупым делам шастает, а ушки все ловят, как радары. 
Так что я был спокоен: уживемся. 
Глава 27.  Анатомия трусости
Камнепад, которого не было. — Бояться змей не стыдно. — Разные сорта страха. — Школьный апфоризм. — Physical courage. — Академический змиятник. — Положительные аспекты змиятника. — Будни поэта-переводчика. — Ранний испуг. — Свидетель – значит мученик. — Что делает двенадцатый калибр и как об этом написать.— Кэп дает советы
После чая и последних сонных наставлений воспитаннику я с притворным старческим кряхтеньем забрался в логово.  Сон сморил меня скоренько, но и в эту ночь выспаться всласть не удалось.  Где-то заполночь затряслась земля, с грохотом посыпались в ущелья миллионнотонные скалы, и меня подкинул на ложе вечный кошмар альпиниста – попасть под камнепад, лежа в застегнутой палатке и не видя, откуда летят и скачут эти каменные ядра.  
Я уже успел сообразить, что никакого камнепада нет и быть не может, что вокруг лишь тишина и шорох ночного моря, но сердце все било бешеную чечетку, и я торопливо выбрался наружу.  
Понадобилось всего пара минут, чтоб установить причину грохота: еж неведомым мне способом ухитрился завалить камни очага и теперь стоял рядом и с любопытством разглядывал дело рук своих – а камни эти впору здоровому мужику ворочать.  И как его самого не расплющило, балбеса колючего...  
-- Дать бы тебе по шее, скотина ты безмозглая, да себе дороже, -- с чувством обратился я к ежу-хулигану, сидя перед ним на корточках, но он только переступил с лапки на лапку и презрительно повел носом.  – А-а, что с тобой, с охламоном, рассусоливать...  Все, отправляю тебя в ссылку.  
Я сграбастал ежа обеими руками, прижал к себе, потом отвязал от якоря-камня и отнес подальше от палатки, а там привязал к кусту саксаула.  
-- Вот так.  Посиди в пустыне, как Христос, подумай над своим поведением.  К утру не раскаешься, лишу пищевого довольствия.  – То  была пустая угроза, и мы оба это знали, но чего не скажешь сгоряча.  Я надменно повернулся и пошел назад в лагерь.  
Заодно решил проверить, не попалось ли чего на закидушку, и осторожно вскарабкался на камни.  Поплавка на темной воде разглядеть никак нельзя, но леска по-прежнему защемлена в расщепе рогатулины.  Значит, пусто.  
Смешно сказать, но этот эпизод с камнепадом, которого не было, крепенько меня потряс, и заснуть оказалось совершенно невозможно.  Бессонница – вечная моя спутница чуть ли не с детства, лет с тринадцати, но за время похода я от нее вроде бы отвык, укатываясь постоянно сверх всякой человеческой меры.  И вот на тебе, вернулась, красавица.  Ворочайся теперь до утра, перебирай события и комментарии к ним.  Вообще-то подумать никогда не вредно, но тут ничего хорошего не жди, раз все на желчном фоне.  Бессонница – самовоспроизводящееся состояние: чем дольше не спишь, тем злее яришься, а в ярости какой сон.  Иногда, к самому утру, уж и мыслей беспокоящих от истощения никаких, а сна все равно нет, одна сиреневая злоба.  Правду говорят: уметь спать – высшая гениальность.  
Сначала я все думал про ежа.  С ежиком мне, конечно, повезло, что тут говорить.  Забавный.  Энергичный.  Такую кучу каменьев завалил, шкода колючая.  С этим не соскучишься.  Если б не ежа – кого б я тут завел? Я ж говорю, все знаменитые узники заводили себе pets, а что я, как не узник на этом острове, только не шибко знаменитый и без надзирателей.  Может, пришлось бы паука приручать, кормить его своей кровью, как рекомендуют в литературе.  Хрена ему лысого; хватило бы и мух.  Паук, впрочем, ненадежное дело: скоро полезут из всех щелей ящерицы, и слопали бы они моего паучка за милую душу.  
Ну, не паука, так змею.  Вот уж не дай Бог.  Я, конечно, буду упражняться, пересиливать отвращение, но пока что боюсь этих ползучих гадов до содрогания.  Ишь как передрейфил сегодня.  Хорошо хоть вовремя заметил, а то бы прополз мимо, а она бы сбоку тяп меня в шею...  То-то сразу отмучился бы.  Нет, после укуса гюрзы люди долго умирают.  Наверно, успел бы из тех зарослей выкарабкаться.  И что толку, все одно окочурился бы.  Не все ли равно, где и от чего.  Ан не все равно; почему-то смерть от змеи казалась особо глупой и неприятной...  Абсурд, конечно, но это с позиции разума, а какой в бессонницу разум?
Я резко повернулся на другой бок, мысли тоже вильнули вбок.  Интересное дело: трусить змей не стыдно, все трусят, или почти все.  Особо бабы, но у них это с анатомией связано – нижние ворота отворены, заползай, кто хочешь, пока она спит.  Отсюда столько визгу.  А мужикам чего бояться?  Кроме смерти, конечно.  Однако ж иногда точно знаешь, что никакой смертью там не пахнет, змея безобидная, а все равно очко играет.  Или это не страх, а, скажем, отвращение?  Вздор, вздорище.  Самый настоящий, темный страх.  
Как ты ни выкобенивайся, а трусишь повседневно; не того, так другого.  Страхи постоянно шмыгают по миру, разные, на любой вкус.  Одних не стыдишься, как с этими самыми гадами ползучими.  Другие кой-как, не мытьем, так катаньем перебарываешь, и тогда ты получаешься герой, даже в собственных глазах.  Плаваю ж я по морям черт-те знает на чем.  Но есть еще третий разряд, самый сволочной и самый...  тоскливый, что ли.  Человекобоязнь, примерно сказать.  Ты его себе так лихо разъяснил, что он и не страх вовсе, а так...  Легкое недомогание.  Квиетизм интеллектуала.  Или знак твоего безмерно-ироничного отношения ко всему на свете.  Подумаешь, страх.  Фи, какие пустяки.  Ничто человеческое тебе не чуждо.  Только изредка, часам к четырем утра, разлепишь очи и видишь, до чего ж ты говенное в этом плане существо.  Небось, это то самое, что в тебе баба змеиным своим нюхом чует и оттого про себя в грош тебя не ставит.  И правильно делает.  
Про человекобоязнь все просто, как на уроке литературы:  Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идет на бой.  У самого Гете звучней: Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muß.  Это я себе чуть не двенадцати лет в тетрадку выписал, кучерявым детским почерком, и стех пор все спрашиваю: иду ли я каждый день на бой за Freiheit wie das Leben?  Да никуда я не иду, а если иду, то возвращаюсь с разбитой рожей и уползаю в какую-нибудь щелку, где меня, с дрожью надеюсь, не достанут.  Отсиживаюсь в уголочке и мечтаю об одном, чтоб мне там не дуло.  
-- Попридержи коней, спустись с командных высот.  Не все так просто.  В уличной драке нареканий на твой счет не поступало, наоборот.  Гены работают, как часы, горская кровь шибает в голову, и прешь рогом, невзирая на численность и габариты оппонента, не всегда разумно.  Это называется physical courage, физическая храбрость.  Но тут еще обдумать надо.  Про нее так говорят, будто она бедная родственница в семье других храбростей.  Вот, мол, физически Х трус, а вообще-то он ого-го какой моральный герой.  Мне эта двойная бухгалтерия всегда казалась с гнильцой, а вот собственный пример ее вроде оправдывает.  Если конкретный мордобой, то лезем с оживлением и где погуще; а как сложный моральный выбор, так мы в кусты.  Или не так?

Я переложил голову налево, потом направо, потом вообще перевернулся на живот, но в нижнем отделении стало сразу вспухать и твердеть, и я опять перекатился на спину; выпростал руки, заложил их за голову.  Хотелось найти прореху в аргументации, а то уж больно дерьмовый образ вырисовывался меня, нежно любимого.  
 Ну, допустим, желательно идти на бой, притом каждый день, без выходных.  Позволительно спросить: на бой за что? За жизнь и свободу, Freiheit wie das Leben? Очень расплывчато.  Какая жизнь? Если вонь какая-нибудь,так возьмите ее себе, я еще приплачу.  А свобода? Свобода кусать соседа за пятки?  Утритесь вы такой свободой.  
Взять академическую среду, недавний мой приют.  В университетском змиятнике бой состоит из дрязг и склок, а какой из меня склочник?  Я даже слов таких не знал – «блокироваться с кем-то», а там ведь целая наука.  Влип, придурок – мол, я их всех победю, я самый умный.  Потом только успевай на все стороны поворачиваться; огрызался, сколь мог, в беспамятстве махал окровавленным хвостом и в конце удрал с позором.  И правильно сделал, между прочим, а то бы кильнулся с последним инфарктом, и митькой звали.  
Стыд и срам, а бабе моей огорчение.  Ей было б лестно, если б я выбился в доктора-профессора, а потом в член-коры и прочее, а она б держала салон – четверги там, или пятницы, все как у людей.  А супруг дал слабину, не оправдал надежд, как же не сказать ему звонкое «фэ».  Имеет право.  Положим, это я решил, что такие бои меня недостойны, так ведь это мое собачье дело.  Трусливая отговорка.  
А и хрен с ней, пусть ее думает, что хочет.  Тут надо самому разобраться.  Какой бой – меня достойный?  Вот вопрос.  Beautiful question
.  Допустим, в академкарьере сколько-то процентов – дрязги, но есть же и другое.  Кое-что ты своей башкой придумал, пока волосы опадали меж страниц толстых и тонких томов, а ты глотал библиотечную пыль по десять часов день за днем.  Было?  Было.  Коллеги в ладошки хлопали, оппоненты злобно щерились, все путем.  Не без блеска маршировали дни, особенно лекции почитать студентам и студенточкам-аспиранточкам.  Этого жалко; не вернешь.  Все раскрытые их ротики мерещатся; с других курсов прибегали послушать.  Хотя черти их знают, чего они прибегали.  Из академического интереса?  Ой вряд.  Сексапильный был малый, артистичный, голос, манера, то да се.  А вспомнить все равно приятно.  
Потешил эго вволю.  Как собачке за ухом.  Даже если отбросить побочные дивиденды – юные чресла и пр.   Хотя как их отбросишь, они ж были, лежат в котомке памяти, и будут лежать, когда все остальное на хрен уже испарится...  Однако! Тешить эго – это мило, но положить на этот обрызганный спермой алтарь свой живот?  Увольте.  Жизнь на алтарь филологии – такой юмор и в «Крокодил» не примут.  Правда, послевкусие поражения остается навсегда.  Если сам запамятуешь, так любимая напомнит.  Самый подходящий момент выберет.  Забудешь, она еще припомнит.  Как казаки бабелевой эскадронной шкуре. 
Поначалу, правда, она этот перелет из доцентов в свободные художники-переводчики одобрила.  Поэт-переводчик – звучит; опять же похвальные возгласы с разных сторон.  У меня действительно со стишками всегда гладко получалось, хоть по-английски, хоть по-русски.  Переводы на английский получше оригиналов бывали, чего уж там.  Вот и в Literary Review похвалили; один чудак-американец целую монографию про мои переводы написал.  Опять же очень достойные заказы бывают.  Та же Анна Андревна, или Пастернак – то, что его сестричка недоперевела, Господь ей судия, разве ж можно так поэзию на терке тереть.  Ну, косяком шли Евтушенки-Рождественские, это хоть немного на поэзию похоже.  Но мама родная, сколько ж пришлось перепереть крутого дерьма, гимнов трактористам, березкам и садам в цвету.  Дамы в Soviet Literature щебечут: это, мол, только Рой сможет – а Рой и рад стараться.  Какой-то «Человек Ихмифа»...  нивхский эпос, в гробину его нивхскую тетю.  Хорошо хоть не чукотский.  Хотя какая в общем-то разница.  Все равно рупь сорок строчка.  
Во-во, тут собака и зарыта.  В этом 1 р. 40 коп.  Я ж этих строк за пару часов десятки могу настрогать.  Талант, ети его.  Присосался, жирею, как клоп.  Баба это чует и с этого тоже двойной навар соскребает – и в дом копейка, и можно с моральных высот презирать за конформизм.  А как же.  У нее с этим физико-моральным дуализмом дело поставлено на поток, и у меня рука не поднимается ее осудить между глаз, а жаль...  
Тут я опять пару раз крутнулся винтом.  Ну невыносимо.  Всякий серьезный разговор неминуемо сворачивает на тему «я и моя бабень».  Какой я тогда в жопу мачо.  Слизистый придаток к влагалищу.  
Дерьмовато как-то выходит.  Если я сам про себя знаю, что конформист, с этим еще жить можно, а если еще и баба меня за это морально обнулила и рожу кривит, так вообще кирдык.  
Я, конечно, не один такой, нас легионы.  Но легионы пусть за себя отвечают, а я за себя.  Я конформист не потому, что они конформисты, а потому что я – конформист.  А почему я конформист?  Тут мысль тянется к тому раннему эпизоду.  Очень жидко я выступил в раннем возрасте по части гражданственности, о чем уже имел честь доложить.  Как меня та цензорша и беседы в партбюро перепугали, так я и покатился колобком, искать теплого местечка, где бы меня, такого красивого и всесторонне любимого, не достали бы, а заодно жирно кормили.  И чтоб можно было в опасных путешествиях эго свое надраивать до блеска, как диамант.  С перепугу вывихнулся, и с тех пор вывих и тянется.  
А если б не вывихнулся, что б я делал?  О, это просто:  свидетельствовал бы, если б было мне такое предначертание.  О чем? О том, как жалка наша жизнь, и как она может быть хороша, если случится чудо, если найдутся люди, возьмут и чудо сотворят.  А людей все нет и нет.  О том и пиши.  Пришлось бы пострадать, не без этого.  Попал бы в мартиролог.  По-гречески martyr так и значило когда-то – «свидетель», а потом потихоньку стало значить «мученик».  Раз свидетельствуешь, значит, не миновать помучаться.  Положено.  Сейчас ты мучаешься с того, что не мучаешься, а так будешь хоть по делу мучаться.  
Поводы будут разные.  Может, ты и вправду бездарь, как в том себя подозреваешь, и будешь с этого страдать.  А может, чего такого напишешь, за что тебя уж вплотную за волосню возьмут родные партия-правительство.  Вот уж намучаешься всласть.  
Вообще-то диссидентство, правозащитные эти дурости, голодовки, призывы к мировой общественности – это все не мое, пусть этим занимаются обиженные детки комиссаров в пыльных шлемах, которых взяли за филе в 37-м.  Средь диссидентуры и другие бывают, но в основном пренеприятная публика, дурачье либо хитрожопые сволочи, я уж про то толковал.  Но стоит начать без дураков свидетельствовать, и неминуемо в их компанию влетишь; тебя туда без твоего ведома зачислят.  Заметут, как одноклассника Женьку, а там выбор короткий: дурдом или лагерь.  Будь ты хоть трижды физический храбрец, поджилки точно затрясутся, если не дурак.  И маму жалко.  Мама своих мучений за долгую жизнь нахваталась – некуда девать, а тут сыночку неймется...  Во проблема.  
Я подтянул кисть к глазам: без четверти три.  Накрылся мой режим, теперь заново все настраивать придется, утренняя разминка, закаливание, плавание, то да се.  Ай, да при чем закаливание.  Тут новую жизнь замышляем, а не закаливание.  Кончаем коптить небо клопом-фрондером.  Достать чернил, плакать и писать, писать.  Накоплено порядком.  В бесконечных тетрадках – обрывки без начала и конца, диалоги с Богом обо всем, внутренние монологи, стишата на случай, под настрой, все в сундуке, как у Кощея.  Загнивает уже небось, а я все не слезу с печи.  Словно у меня в запасе пара жизней, и будет еще время все привести в товарный вид.  А где их взять, эти запасные жизни?  Тут бы свою немудрящую до приличной цифры дотянуть.  Мог и в сорок с копейками пойти на корм рыбкам.  Кстати, еще не все потеряно; могу и не выплыть, ничего хитрого.  Правильно самураи говорят: живи каждый день, как последний.  Оставлять столько недоделанного, сваленного в пыльную кучу – фи как нечистоплотно.  Вот о чем надо беспокоиться, а не сходить с ума от поисков любви к отдельно взятой фемине и даже – тьфу! – из-за нее стреляться.  
Всегда легкая судорога прошибает, как про стреляться вспоминаю.  Жуть что делает двенадцатый калибр, если стволы в рот вставить.  Мозги вылетают фонтаном, и голова раздувается как шар.  Юрка, лучший друг, красавец-мужчина, в горах столько в одной связке ходили и внизу тоже куролесили, пошел однажды ночью на могилку к матери, попрощался, выпил бутылку коньяку, побрел в гаражи, сел в свою «Волгу» на переднее сиденье, достал ружье и совершил эту дикость.  Заряд еще и крышу машины пробил.  А с чего?  Ну, пил да блядовал, как все мы, только его на эту тему еще в загранку перестали посылать, а он привык, да и жена-стервь пилила денно и ночно, в партбюро бегала.  Он, когда по-крупному запивать уже начал, говорил мне под настроение: Серж, говорит, у тебя есть что сказать миру, а у меня ничего такого нет, и ну его все на хер...  А я не верил, думал, кокетничает.  И проморгал.  
Да разве он один.  Сколько ребят было могучих, казалось, износу им никогда не будет, а где они теперь...  Говорят, водка виновата.  Может, и водка.  А я так скажу: жалкая наша жизнь.  И вот про это – писать, писать  доходчиво и внятно.  А я всякой хренью занимаюсь, по островам бегаю, костлявую дразню, за косу дергаю...  Стыдно, молодой человек, ой как стыдно.  
Н-да.  Все складно я тут излагаю, и катарсис – хорошо, решимость начать с чистого листа – еще лучше.  А только как ни глянь, повезло мне, что свалил с писательской стези в юные годы, или меня с нее спихнули; слабенький у меня оказался запал и быстро потух.  С этими конформистскими замашками скурвился бы, небось, на соцреалистический манер.  Весь в поиске положительного героя.  Хотя навряд.  Спился бы скорее наглухо, как Толик Передреич, незабвенный наш кореш.  Непонятно, что хуже – спиться ли, скурвиться ли.  Во дилеммочка.  Уйти в underground?  Так я и без того там.  Половинка under ground, половинка above.  Только та, что under, ни хрена путевого не делает, сибаритствует, сволочь.  Но теперь мы этому положим конец.  Теперь...  
Тут гад-капитан, сидевший до того молчком в уголочке, ухмыльнулся от уха, что называется, до уха:

-- А теперь будет все то же, что и раньше.  И даже известно, почему.  Писать про то, как жалка и пошла жизнь – противно и пошло, а больше писать не о чем, потому как долбаное бытие определяет долбаное сознание, вот и весь сказ.  
Опосля катарсиса и в начале новой жизни материться не стоило бы, а пришлось.  Кэп был прав, падла.  Это ж не я, это кто-то шибко умный сказал про конфликт между поэзией сердца и прозой житейскийх отношений.  Но!  Не всем дано вышибить из конфликта малую искру – роман, скажем, или хотя бы рассказец.  Умом я понимаю и нутром тоже чую, что пошлость обыденщины – трагическая тема, не со всех людей жалкость жизни скатывается, как с гуся вода; некоторые стреляются.  А вот не идет это у меня.  Не тянет в чужой пошлости копаться; в своей бы разобраться.  Не мой жанр, чеховиана эта. Не дано.    
-- Опять за рыбу гроши, -- пробурчал Кэп.  – Сидя на берегу, гадать, дано – не дано, эт самое дурацкое дело.  Ты попробуй, тогда и узнаешь.  
-- Ладно, уговорил, -- подумал я миролюбиво.  Трудно сказать, то ли вправду всплыла такая решимость начать новую бесстрашную жизнь, то ли просто спать под утро захотелось.  
Я и заснул.  
Глава 28.  Сплошные хлопоты

Отрыжка бессонной ночи.  – Уроки мсье Лиса.  – Черепаший Ренессанс.  –  Красавец-сом.  –  В поход за глиной.  –  Крысобой.  –  Общественный договор с ежом.  – Туз, или царский подарок судьбы.  – Гончар.  – О пользе рыбьего жира.  –  Коптилка времен войны.  – Забавные свойства Дневника.  – О Жалкости Жизни.  – Жалкость: коммунальный вариант.  –  О роли гламура в быту

Утро получилось угрюмое.  Нет, в природе все было хорошо, солнце вскарабкалось уже высоко – было около десяти – и свысока поливало остров и его окрестности пронизывающим весенним светом.  Ветерок, хоть и подувал с северо-запада, отдавал теплом; ну, если не совсем летним теплом, то все ж не недавним могильным хладом.  В общем, метеообстановка как раз в норме, а вот на душе пасмурно, если не сказать паскудно.  Проспал самолучшие утренние часы и все равно не выспался, голова после бессонных часов тоскливых мыслеплутаний – вата ватой, в членах тяжесть и леность, насчет зарядки-пробежки противно и думать, а еще противней оттого, что совестно – оттого, что противно.  В общем, все совсем так, как после бессонницы с самокопанием там, в обыденном бытии среди роящихся Других.  В ночные бредни про новую жизнь и духовное преображение уже не верилось ни грамма.  Чепуха какая-то.  Стоило ли бежать за тысячи верст, переживать Аngst, катарсис и Бог знает что еще, чтоб снова плюхнуться в депрессуху и абулию. . .  Сколько ни ерзай задницей по планете, сколь ни бегай с места на место, и сам ты не изменишься, а мир вокруг и подавно, глаза б мои его не видали.  Жалкий, в общем-то, мир.  
Короче, состояние духа было, как после недельной пьянки, или как у того же Кьеркегора, когда он кокетничает, как профура.  Так и подмывало отпасть снова в палатку, завалиться навзничь и перебирать дрянцо, что лезет в ватную голову.  Ты его отпихиваешь и даже головой крутишь, а оно лезет и лезет и доводят до скрипа зубовного, хотя скрипеть тоже противно.   

Две вещи держали меня вертикально и побуждали к действию: (а) ежик, (б) проверить закидушку.  Ежик первым делом.  И я пошел искать того, кого сам же изгнал в пустыню, твердя про себя: Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé
… Тот, за которого я был теперь в ответе, замотал шнур вокруг своих колючек и двух кустов саксаула до того плотно, что уже и пошевелиться не мог и только недовольно фырчал, когда я принялся его выпутывать.  Все руки исколол, пока его высвободил, и уже начал потихоньку жалеть, что выбрал себе такого беспокойного apprivoisé, когда вокруг множество гораздо более смирных существ, вылезших вдруг невесть откуда.  
Этой ночью, пока я сдирал с себя одну за одной свои лживые трусливые шкуры, в природе произошла какая-то подвижка, прозвучал неслышимый мне сигнал.  Кому надо, те услышали, и на свет Божий разом выползли несметные стада черепах.  Стоя у саксаулины, я мог видеть там и сям не менее дюжины этих симпатичных допотопных тварей самого разного калибра: были величиной с детский кулачок (не дай Бог наступить), были и с супную тарелку.  Они с черепашьей солидностию переползали с места на место и меланхолически пощипывали беззубыми ртами коротенькую свежую травку, а в одном случае имели также место попытки вступить в половую связь.  Самка, правда, корчила из себя девственницу, или сильно оголодала за время спячки и было ей не до соитий.  Эта фригидная тварь все куда-то ползла, но самец упрямо влекся за ней, а догнав, норовил взгромоздиться.  Наверно, какой-то особо темпераментный, или тоже решил начать новую жизнь с чистого листа, не хуже иных-прочих.  Я подумал, что с течением времени, чуть только приведу психику мало-мальски в порядок, обязательно приручу еще самого маленького черепашонка.  А пока мне бы с этим колючим бандитом справиться.  
Я все же не утерпел, догнал одну некрупную черепашку и осторожно подержал ее в руках, давая ей прописаться.  Это из детства нечувствительно припомнилось: степные черепахи, как только их поднимешь, первым делом норовят обдать любопытного натуралиста  желтоватой струей.  А что с них возьмешь – рефлекс.  Черепаха лежала у меня в руках, царапала воздух нелепыми своими ногами и крутила башкой прямиком из юрского периода.  Мне захотелось-таки взять ее в хозяйство, но их было такая тьма вокруг, что я подумал – успеется.   Не надо сразу и чересчур усложнять жизнь.  Щелкнул я ее ногтем по панцирю и отпустил, промолвив напутственно: Вали по холодку, пока я из тебя черепаший супчик не сварганил.  
Мысли сразу приняли кулинарное направление.  Наскоро привязав ежа, я помчался осматривать закидушку – и тут сердчишко мое наконец взорлило.  Бессонница, самоанализ и хандра со свистом вылетели из головы и растворились бесследно: леска с рогульки вся смотана, и удочка торчит не совсем под тем углом, как я ее оставил, словно ночью кто-то мощный пытался ее выдернуть или поломать вдребезги пополам.  
Я отвалил камень, выдрал удочку из расселины и потихоньку принялся выбирать леску, укладывая ее кругами себе под ноги.  Я готовился к долгой битве, к вываживанию хоть на два часа, с кровью из порезанных леской рук, но ничего такого не понадобилось.  Видно, с тех пор, как он попался на пахучую жирную приманку, сом уболтался без моей помощи до умопомрачения, до выворота желудка, и позволил подтянуть себя, не сопротивляясь, прямо к камню.  Наклонившись над водой, я отчетливо видел его здоровенную усатую башку.  Мне все ж не верилось, что этот темноспинный черт дастся мне без боя, а посему я вытянулся вперед, сколько мог, и всадил ему стрелу из гавайки ровно между глаз.  Но и тут он только дернулся пару раз, вяло шлепнул своим плесом-хвостом и снова затих.  Я торопливо спустился с камней на песок, туда, где бережок был пологий и можно было вытянуть рыбину без сачка и без опаски оборвать снасть.  
Когда сом был уложен на мокром песке во всю длину и возлежал там слизистым драконом, еле топорща жабры и тупо глядя на меня неподвижным глазом, я исполнил вокруг него короткий, но энергичный танец, закончив антраша Шута из «Лебединого озера».  По мне, так сом был прекрасен в своем безобразии, совсем как тот, с острова Большого Сома.  Весил он примерно полпуда.  Конечно, настоящие сомятники таких мальков за людей не считают, им подавай чудовища в пять и более пудов, из тех, что таскают уток, поросят, козлят, собак и прочую живность, а также балованных детей.  Мне эти страсти ни к чему; такой только изорвал бы мою снасть, и опять я был бы в жуткой тракше, а сейчас я на коне, йо-хо-хо и бутылка рыбьего жира!

На возню с сомом ушел почти весь тот день.  
Сначала мы с ежом позавтракали.  Я на этого болвана все еще дулся и почти с ним не разговаривал.  Не до него: надо поразмыслить, что и как сделать с сомом, чтоб все было по-умному.  Тушу я решил закоптить.  Рыбачившие тут до меня оставили в наследство не только очаг: была и полуразрушенная коптильня – сложенный из камней и обмазанный глиной цилиндр высотой едва ли не мне по грудь.  У коптильни было даже поддувало, к которому вел небольшой туннельчик, вырытый в песчаной почве и заложенный сверху плоскими камнями.  Это чтобы дым шел к рыбе не сразу от огня, а немного охлажденный, и получалось что-то вроде полухолодного копчения.  
Восстановить коптильню было не труднее, чем разгромленный ежом очаг.  Надо было только прочистить туннельчик, убрать со дна коптильни нанесенный ветром песок, уложить на место осыпавшиеся камни и замазать щели глиной.  Глина в бухточке была, но какая-то ненадежная, с сильной примесью песка, и я решил принести качественной, сколько смогу, с такырчика.  После завтрака я опустил свою добычу в расселину-садок, обругал напоследок ежа фельдфебельским голосом, велел ему не баловать, а не то напущу на него клещей, и скорым шагом помотал пробитой уже тропой к такыру, прихватив ведро и свою многоцелевую разделочную доску.  Больше нести глину было не на чем.  Если поставить набитое глиной ведро без дна на доску и так тащить, то вполне можно и донести, никуда содержимое не денется.  
Глины я добыл быстро и много, полное ведро прекрасной жирной глины, все еще влажной после дождя.  Нести, правда, было тяжело и грязно, но что делать, такова жизнь.  Слабоват я был еще после недавнего провала со здоровьичком, а потому решил почаще отдыхать – метров пятьдесят пронесу и присяду, еще понесу и снова присяду.  
Тащил я эту чертову глину, а сам все про сома думал.  Сом – это победа и предзнаменование, чудный omen, а что некоторые болтают всякую чушь – И пораженье от победы  Ты сам не должен отличать – так она чушь и есть, разве что поэтическая чушь.  Нам сейчас красоты ни к чему, нам бы сомов побольше наловить, и покрупнее.  Сомяры в бухте отираются, это точно, только непонятно, сколько их; может, это мой чудный сомик в одиночку тут столько шуму наводил.  Надо бы других прикормить.  
Отец, помнится, рассказывал, как в устье Сулака (это на Каспии, если кто не знает) когда-то стоял рыбзавод, и там в одно и то же время каждый день вываливали в море массу отходов, кишки и прочее – кажется, сельди-залома.  Такая в те года экономика была, рыбы ж было бери – не хочу, так что не грех и рыбьи головы выкинуть на помойку.  Так вот, в назначенный час к берегу подходили толпой здоровенные сомы и заглатывали эти даровые кишки пудами.  Я живо представлял себе это кошмарное зрелище – разверстые усатые пасти со множеством мелких, но очень острых зубов.  У меня тут ничего подобного не удастся, но идея правильная, прикормить сомов всякой дрянью можно.  Насчет прикормки и придумывать ничего не нужно, те же самые песчанки пойдут.  Заодно и остров в санэпидсмысле очищу.  Но!  Для такого дела нужен убойный метательный снаряд.  
Я бросил ведро на полпути и вернулся к тугайчику.  Немного посидел на краю, отдыхая и собираясь с духом, а потом пополз проделанным раньше лазом вглубь кустов, очень осторожно пополз, все крутил головой и ширял прутиком во все подозрительные места.  Конечно, надо было привыкать жить со змеями и учиться хватать их руками, но не сейчас, не сейчас.  Потом как-нибудь.  
Далеко лезть не пришлось – наткнулся на колючий, весь лиловый куст чингиля.  Жалко было резать такую цветущую красоту, но что поделать, struggle for life, она и есть struggle for life, от этого не отвертишься.  Старательно обкопал вокруг корня, чтобы получился увесистый набалдашник, потом обпилил эти корни и ветки и потащил стволик на волю.  С полчаса сидел на кучке хвороста, обрабатывая свою добычу, и в конце имел славную метательную дубинку, прямо-таки южноафриканскую knobkerrie, короткую и тяжелую.  Я подкинул палицу в воздух; крутнувшись, она уютно и ловко легла рукояткой в руке.  Теперь только дай мишень – расшибу вдребезги.  Пока строгал, вспомнились рассказы местных старожилов про басмачей.  Когда у них не было свинца лить пули, они вырезывали стрелы из чингиля и стреляли ими из древних своих мультуков с восьмигранными стволами, заряжающихся с дула, а самодельного дымного пороха у них всегда был запас.  Тяжеленные эти стрелы летели чуть ли не на триста метров и прошивали русских аскеров-солдатиков насквозь.  Вот варвары.  Это ж представить себе страшно – человек на вертеле.  Теперь вот и мне выпало быть варваром, или борцом за свободу от вшивых грызунов, это кому как угодно.  
Помахивая палицей, я потопал к колонии песчанок и в последующие полчаса учинил там страшный погром: топал, рычал, ширял палкой в норы, шлепал ею по ходам плашмя, а когда обезумевшие зверьки выскакивали с воплем Sauve qui peut! и улепетывали, я низом, будто биту в городках, метал им вслед свою нобкерри – с нарастающим успехом.  Скоро у меня их было уже с полдюжины.  Я бы еще намолотил, но уж больно руку отмотал.  Вся рука, и плечо тоже, налились горячим болючим свинцом, словно я после долгого перерыва, без ума, забыв о времени, смачно лупил о стенку теннисным мячом, пока рука уж перестала держать ракетку.  Был такой глупый эпизод в глупой моей юности.  Я увязал этих мерзких тварей за хвосты и заторопился в лагерь.  
Первое, что я увидел в стойбище, когда еле-еле доплелся с грузом глины и песчанок, был Ежа.  Он и не подумал при моем приближении сворачиваться в клубок, а даже проделал несколько шагов в моем направлении, и проделал бы больше, наверно, если б не запутался опять всеми своими колючками в привязи.  Мой ты лапонька.  Видно, правду говорили кумли про то, как быстро ушастики одомашниваются.  И я рискнул – взял и отвязал его от булыжника, который он, бедняга, сумел-таки потаскать по песку.  Отвязал, но при этом приговаривал: 

-- Имей в виду, Еж, contrat social
 остается в силе: будешь хулиганить по ночам – сниму с довольствия.  А удерешь – и вали на все четыре, гоняться за тобой не буду, не надейся.  -- Ежа только фыркнул слегка: давай-давай, мол, не трепи языком, отвязывай, потом посмотрим.  Наглая образина.  
Я быстренько попоил-покормил его, сам перехватил кой-чего на скорую руку и погрузился в хлопоты по хозяйству.  Первым делом коптильня: почистить, уложить на место рассыпавшиеся камни, замазать щели глиной, потом запалить в ямке костерок, достать из садка снулого сома, разделать его, пошвырять в бухточку кишки и прочее, продеть сквозь жабры палку и уместить его в коптильне.  Тут я несколько минут посидел рядом, полюбовался: коптильня работала на радость, дымок так и стлался в обложенный камнями ход.  Теперь только не забывать подкармливать очажок.  
Со вздохом, скрипя костями, я поднялся с камня, на котором сидел.  Дел было еще по горло, а я уж притомился капитальненько.  Постоял немного, глядя на плоский камень, с которого поднялся: он был уложен на два других, поставленных на ребро, и это была явно сделанная кем-то когда-то скамеечка – сидеть на ней и поправлять огонек.  Смешно, но я и вправду ни о чем не думал, когда наклонился и приподнял этот верхний плоский камень.  А под ним оказалось целое сокровище, куда там пещере Аладдина – плотный полиэтиленовый мешок, а в нем с килограмма полтора крупной грязновато-серой рыбацкой соли, настоящий туз.   

Вопить-ликовать у меня не было сил, и я тихонько прослезился, слезки на две, не больше.  Заслужил-таки у своей свинячьей судьбы подарочек, заработал.  Хотя при чем тут судьба, это просто хозяйственные рыбаки-каракалпаки оставили на случай, если в следующий раз забудут запастись солью.  Но все равно спасибо.  Теперь не придется стряхивать капельки соленой росы с саксаула, теперь я могу насолить и навялить рыбки quantum satis
, а там и в путь.  Было с чего прослезиться.  Я бережно отряхнул с мешка налипший песок и упрятал как великую драгоценность в палатку, под голову.  
Глины у меня оставалось еще порядком, и пока она не затвердела, я слепил из нее пару неглубоких мисок, постоянно смачивая руки водой, как видел когда-то в кино.  Что дальше с ними делать, я в упор не знал, но рассудил крестьянским умишком, что хорошо бы сначала подержать их на солнце, а потом уж совать в печь для обжига.  Кажется, у Робинзона Крузо долго с этим не получалось, но у него, наверно, глина была дерьмо, а у меня чудо что за глина, хоть на хлеб намазывай.  Тут я снова слегка вздохнул – очень уж захотелось хлебца, благо соль теперь была.  
В ведре еще оставалась глина, на самом донышке, хотя донышка не было.  Я смочил ее тоже водой, разровнял, пригладил, и так и оставил стоять на доске – затвердеет, и будет у ведра дно, а у меня металлокерамический сосуд.  Хоть борщ в нем вари.  Ах, какие борщи мумуля варила, да и сестренки тоже, они все в нее в этом смысле.  Небось, я сейчас бы ведерную кастрюлю борща навернул и добавки попросил.  А вы говорите – быть или не быть, вот, мол, в чем вопрос.  Это ж надо такую чушь удумать, это ж надо таким мудаком быть, принца датского в кюлотах из себя корчить.  Не принц я, а голодный запаршивевший паря, как в том анекдоте: мне бы супчику горяченького, я бы всех вас тут в нюх выхарил. . .  
Вот-вот грянет вечер, я уж не чуял под собою ног, но оставалось еще одно непременное дело – слегка обжарить песчанок и покидать их в бухточку.  Удочку я сегодня настраивать не буду, рыбки у меня пока хватит, но приманивать сомов – очень здравая идея, очень.  Все им буду кидать – песчанок, рыбью требуху, змей, если попадутся, дохлых чаек, да мало ли.  А потом – бац! – и пожалте в котел и на прочие наши надобности.  
Такими мечтами закончился тот хлопотный день.  Я закинул последнюю тушку песчанки подальше от берега, потом долго, тщательно тер руки песком и полоскал в воде.  Не дай Бог какая-нибудь зараза прицепится.  Vorsicht!
 как говорили монахи у Генриха Белля.  Католики какие-то.  Мы, правда, православные, или рядом с православными стояли, но Vorsicht не помешает.  В нашем-то положении.  

Вот такая дребедень враскорячку лезла в голову, а это значит – уж больно я ухайдакался за день.  Ухрякался, прямо скажем, до булек.  Пора попить чайку и дать отдых усталым членам.  Авось сегодня обойдемся без бессонницы.  
Пока согревалась вода для чая, или для той атомной смеси, что я звал чаем, я пошел проведать сома.  Сом мой уже пах копчененьким просто оглушительно.  Костерок еще дымил, но пора была подкладывать.  Я повозился, потом посидел еще, прислушался – в коптильне раздавались мягкие шлепки.  Тут я себя хлопнул по лбу, аж мир слегка закачался – это ж с сома стекает чистый рыбий жир, драгоценная вещь, а у меня, дурака, он зазря пропадает!  Было время, донские казаки сома вообще не ели, перетапливали на жир, сапоги небось смазывали, а я...  Здесь до меня дошло, для чего в коптильне внизу оставлено вроде как бы окошко, задвигаемое камнем.  Я его быстренько отодвинул, подставил под хвост баночку, а сам пошел пить чай.  
Через час я заглянул в коптильню – банка была полным-полнешенька жидкого вонючего жира.  Я вытащил эту банку, подставил другую и тут же занялся у костра изготовлением плошки-коптилки.  Для этого всего только и нужно было, что выстрогать плоский деревянный кружок и провертеть в нем дырку.  Кружком я накрыл банку с жиром, в дырочку пропустил фитиль – один из завалявшихся в кармане пеньковых мутузков, вымоченных в том же жире – и плошка готова.  Точно такая, что коптила в войну в бомбоубежище во время налетов, только их тогда делали из гильз зенитных снарядов.  Накрывали иногда таким же деревянным кружком, а иногда просто сплющивали верхний край и через него пропускали фитиль.  Вот на такую плошку, отчетливо помню, я пялился в том далеком подземелье и засыпал, как под гипнозом, хотя вокруг клубился страх и плач.  Временами стон стихал, а когда ухало близко, все тряслось и сыпалось со стен и с потолка, то голоса нарастали: кто плакал и выл, а кто матерно успокаивал плачущих.  Бывало, когда совсем близко рванет, то и плошка гасла, и тогда женский и детский плач прямо взметывался во тьме, а с ним и страх, и кто-нибудь снова торопливо зажигал коптилку.  Помнится, я никогда не плакал – не потому, что был храбрый мальчик, как мне говорили, а, ясное дело, по малости и по дурости.  Ну, еще может быть из упрямства и рано пробудившегося духа противоречия: вы себе орите, а я наоборот. 
Не будем, однако, о грустном.  Грустного и без того навалом.  Коптилка – это, брат, цивилизация.  Теперь уж нет нужды засыпать с курами, после захода солнца, тем паче, что и спать не всегда получалось.  Теперь мы можем хоть свои три источника, три составные части читать, хоть Дневник сочинять.  Читай, пиши, словно в Ленинке сидишь или в Разинке
.  
Я тут же сгоряча принялся выводить каракули в Дневнике.  (Наверно, тогда-то и начал терять диоптрии при том мерцающем огоньке, когда и страницу толком не видно; а может, сейчас просто возраст подошел. )  Между прочим, забавно этот Дневник, или Корабельный журнал, перечитывать по прошествии стольких лет.  Про внешние события жизни там говорится пунктирно, номинативным стилем, если вообще что говорится.  Например, вдруг запись: «Вернулся. Кормежка Ежа».  А про то, как Еж появился в моей жизни – ни полслова, и сейчас приходится тужиться, восстанавливать всякие события по крохам слов и намеков, рассыпанных тут и там, а то и додумывать, когда идут явные длительные пробелы.  Вот  в такие моменты хочется рвать оставшиеся на затылке седины: такая толстая тетрадка, а забита в основном маралью – маранием бумаги на моральные темы, длинными, темными, нудными рассуждениями про то, что мне тогда казалось ужасно важным.  Лев Толстой на палочке, понимаешь.  Такую хрень чумовую здесь и цитировать неудобняк.  Разве что дать в кратком изложении.  
Чем, скажем, был я так обеспокоен в тот вечер, когда соорудил плошку? А вот чем: Жалкостью Жизни.  Не жизни как космического проекта, с этим как раз все ясно: человек – нелепый, жалкий, комический плевок протоплазмы, болтающийся между одной тьмой-вечностью и другой тьмой-вечностью исчезающе малый промежуточек времени.  Чего тут беспокоиться – отработаешь свою программу, отбудешь номер (это если повезет, если кирпич раньше времени не упадет на маковку), отволокут тебя с музыкой или без куда надо, и привет, вы уж тут как-нибудь дальше без меня.  
Волновало меня как раз то, как бедна и жалка вот эта самая исчезающе малая жизнь-жистянка у столь многих, что получается – практически у всех.  Бедна, жалка, дрянна, пошла, скудна, мелочна в самом что ни на есть обыденном, а никаком не космическом смысле.  
Возьмем крайний случай: вот эти скелеты-женщины и умирающие у них на руках детишки от голода-засухи где-нибудь в Африке.  А мы сами далеко от Африки ушли?  Поколение моих родителей через два-три голода прошло, не считая военных лет, а там ведь тоже, небось, голодухи хватило.  Голод, я говорю, крайний случай, это скорее в прошлом, не про нас, но и сейчас жизнь в массе складывается из животных каких-то забот.  Чего пожрать, чего надеть себе, детишкам, где это добыть, где бы до получки перехватить, как бы с работы не выперли.  Мрак.  
Я вот от этих забот ужом, ужом подальше, и вообще у меня другие заморочки, так уж получилось, я не виноват: мечты, природа, книжки, поэзия, музыка, иномир культуры.  Так чего ж я на супругу злобствую до кроваво выпученных глаз и временами придушить ея готов?  Родилась в коммуналке, и хоть врет на публике, что папа – профессор, я ж его знаю, обыкновенный инженер, хоть и толковый.  Что была ее жизнь?  Коммуналка, потом интернат, и это практически все в плане éducation sentimentale
.  Всего и гордости, что в Москве, не в Мухосранске.  Так в московской коммуналке уродов кратно больше, чем в Урюпинске.  Как-то рассказывала мне про эксгибициониста в их коммуналке – ему в самый кайф было, когда кто-то дверь в туалет откроет, а он там во всей красе трясет колбасой.  Никогда не закрывался.  Еще всякие дяденьки любили ее помять-потискать-пощупать чуть ли не с детсада, тоже рассказывала; она же все секла, с раннего своего детства соображала.  А интернат для девочек – это вообще жуть, змиятник и бедность копеечная.  Что бедняжке делать?  А что всегда девки делали – сначала так, потом брак.  Сначала сопляк из мелкономенклатурной семьи, дипломат мнадцатого разряда, потом вот я, а дальше предел иномирных мечтаний – подцепить иностранца, накрепко.  Эдакое восхождение от бедности к пошлости.  Над этим слезы жалости ручьем бы лить.  Вот поживу на острове подольше, и мои шишки сочувствия и добродушия разрастутся до немыслимых размеров, а шишки злобы, ressentiment и мести скукожатся начисто.  И не говорите мне, что от моих диких приключений никакой пользы, одна только дурость.  Есть польза, есть.  
Тут у меня за спиной послышался гаденький смешок.  То, небось, Кэп слегка материализовался из мятущихся по углам теней, или из эктоплазмы какой-нибудь, и заглядывал через плечо в мою писанину с вечными своими грубиянскими комментариями.  
-- Ой-ой, препояшьте меня кушаком-куммербундом, а то рассыплюсь на части, ей-ей умру от смеха.  Бабень твоя, значит, от бедности к пошлости стремится, а мы исключительно в иномир культуры, мы сверхчеловеки, и все такое человеческое нам на хрен чуждо.  А кто ввязался в кафедральную склоку?  Кто дерьмо переводит – лишь бы платили?  Кто вступает в половые связи направо-налево на одной животной основе?  Кто в эту самую презираемую Москву из провинции протиснулся?  А к детишкам как мы относимся?  Вот именно что никак, только алименты в разные адреса от сердца отрываем, да и те норовим урезать.  А ту веселую женитьбу, когда одну бутылку тебе в глотку до загса влили, другую после, и ты уже молодожен?  И это ж только крупные эпизоды.  Я ж могу такое мелкосволочное цитировать – Ежик покраснеет.  Кто на пьянку по трояку у знакомых сшибал?  Кто единожды в гостях допился до уссачки, и пришлось по утрянке матрас сушить?  Кто был этот герой, я тебя  спрашиваю?

-- Не надо, -- умоляюще просипел я в ответ.  – Я сам все помню.  Я ж не спорю.  Раз все мы жалкие, так и я жалкий, и к чему уточнять детали, без них тошно.  Я ж про вектор говорю.  Бога нет, а стремление к Нему есть.  К идеалу, в смысле.  Дело ж в том, какой идеал, куда твой вектор гнет.  К выйти замуж за иностранца, к дешевому гламуру, или...  
-- Это у нее гламур дешевый?  Подороже твоего.  В валюте.  И если хочешь знать, эти твои дурацкие путешествия – тот же поиск гламура.  Дешевого.  Кто ты без них?  Скукота, тихий бумагомарака, никакого лоску.  А с ними у тебя над лысинкой ореол, венчик.  Особенно как начнешь привирать, так куда там Пржевальскому с Туйердалом.  
Тут я совсем сник.  Привирать действительно приходилось всегда, как-то неизбежно.  Не успеешь уследить, а тебя уж понесло.  По пьяни язык вообще такое молотит, вплоть до бреда.  Наутро всего перекорежит, как вспомнишь.  Одно утешение – не я один.  В южном городке у меня студент-заочник был: как выпьем, так он мне все лапшу на уши вешал про свои подвиги в разведке, про схватки с врагами в мадридских переулках, прям Джеймс Бонд переодетый.  Оказалось – машинист электровоза, мадридские переулки во сне не видел, а туда же, без гламура как без рук.  
И чего их всех в разведку тянет.  Помню, подходили мы с Эмкой на «Мевочке» к Дербенту, к вечеру волна пошла разыгрываться, и пришлось нам выбрасываться на берег где попало, пока хуже не стало.  Оттащил я лодку от уреза воды, оглянулся – а нас черт занес в жуть какое неуютное, замусоренное место, при ближайшем знакомстве оказалось – недалеко поля очистки.  Это, стало быть, где городское дерьмо во что-то перерабатывают, тоже довольно дерьмовое.  Никаких людей, пара развалюх вдалеке, вроде подстанции, колючая проволока, ветер, вечер, песок в морду, легкая вонь, и деваться некуда.  Потом на нас набрел пьяненький электрик с этих самых полей, молодой довольно парень с опухшей рожей, в рваном пиджачке и характерной ауре.  Довольно быстро выяснилось, что электрик – это так, причуда судьбы, а на самом деле он полковник КГБ, только разжалованный, а за что – очень большая тайна, о том можно только намеками.  Секретный агент этот нам всю плешь проел своими безграмотными бреднями.  Мы ведь целый день шли, ветерок был свежий, болтанка, притомились дальше некуда, никакой вежливости уже не хватает его слушать.  Пожевав кашки, улеглись спать в лодке, а он все чешет языком и обижается, что не слушаем: «Вы что, индивидуалисты, да?»  И по шее дать этому агенту невозможно.  Я его по шее, а он ночью подкрадется да кирпичом по маклаю; спим же мертво, и место – пустынь.  Потом все же пришлось его всерьез послать басом, он обиделся и ушел.  Раненько утром я встал, хвать-похвать – котелка с гречневой кашей нет.  Увел, мерзавец.  А еще полковник КГБ.   

Нет, гламур – великое дело.  Я бы сказал, универсально-космическое.  И то подумать: куда работнику полей очистки податься, как не в гламур.  А еще раз подумать – все мы более или менее сидим голой задницей в полях очистки разной степени свежести.  Если жалеть, так всех без исключения.  Чур, меня тоже.  
Тут я понял, что зацикливаюсь, и тетрадку захлопнул.  От коптилки в палатке было и душно, и чуть ли не жарко, меня прямо сморило.  Если это уют, то какой-то чукотский или эскимосский.  Я вылез глотнуть свежего воздуху, и вообще.  Позвал: «Ежа, Ежа, где ты, мерзавчик?» Глухо.  Удрал, небось, подумал я и немного расстроился.  Ну и черт с тобой, заведу себе Тортилу, все спокойнее будет.  
Голову все плотнее забивал ватный туман, и я долго и тупо размышлял, куда деть вонючую коптилку.  В палатке ночью опрокину, все в жир перемажу, а снаружи Еж непременно отыщет и нашкодит.  В конце концов я вырыл полуживыми уже руками в песке сбоку под палаткой небольшую ямку, вставил туда ностальгическую свою плошку, ладонями уплотнил песок вокруг.  Вроде держится.  
Вот теперь порядок.  Вот теперь можно на покой.  
Глава 29.  Будни натуралиста

Наташенька.  – Живоглот.  –  Планы на будущее.  –  Ящерки.  –  Лепидоптера и лолиты.  – Окджилан.  –  А не уйти ли в змееловы.  –  Ревень.  –  Грызуны кронируют саксаул.  –  Жало скорпиона.  
Мой первый жест с утра – тяну левую руку к глазам, беспокоюсь, не проспал ли, и вообще засекаю время: секундомер пошел мотать круги, а я с ним наперегонки, кто кого.  Такое вот проклятье нашей жизни, не хуже первородного греха.  Хейердал, когда решил оторваться от заблудшей в технологическом свинарнике цивилизации и поселился со своей белокурой Лив на полинезийском островке, первым делом истолок свои часы в лапшу между двумя камнями.  Потом, правда, признался, что эпизод этот он сочинил для художественного эффекта, хоть его и тянуло нечто такое учинить; на самом же деле подарил часы какому-то туземцу, с пользой для обоих.  Но в принципе идея манит.  Отключиться от крысиных бегов, забыть о стреле времени, зависнуть в стоячем желе, где все вроде бы происходит одновременно, как у индейцев хопи, и пребывать в полном балдеже сколько получится.  
Жаль, не про меня идейка.  В моем положении если за бегом времени не следить и устроить себе искусственный безвременный рай, можно в очень жидкое дерьмо вляпаться в самом что ни на есть реальном времени и засесть тут навек.  Можно в безводное лето влететь, а там и вообще до зимних ураганов дотянуть, с тридцатиградусным морозцем для разнообразия.  Потому и идешь сквозь жизнь рабом секундной стрелки.  Что на Большой земле, что здесь, все одним мирром мазано.  Экстемпоральным раем в природе не пахнет, и нечего сопли по песку размазывать.  
Тянем, значит, левую кисть к глазам, и что мы тут видим...  Скоро семь, такого-то апреля.  Значит, на Большой земле я бы как раз сейчас продирал глаза, нырь в спортивный костюмчик, кроссовки натянул – и на школьный стадион под окном.  Это – святое.  Таких, как я, там с полдюжины, и все нашей веры – Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет.  Все мужички среднего возраста или слегка за, когда мысли о всеобщей, равной и наглой смертности начинают одолевать всерьез, и надо что-то делать, хоть и не совсем понятно, зачем.  Я у них крупный заводила, по двадцать кругов бегаю, хороший маховый шаг с молодости остался, когда я 800 м бегал, из двух минут выходил.  Ребята только искоса поглядывают и отчетливо завидуют.  У них у самих шаг какой-то слонопотамий, солдатский, словно в говнодавах бегают, а не в кроссовках.  
Однако не это главное, а что главное?  Глазками зырь-зырь, и если там Наташенька с третьего этажа поджидает, то мы с ней убегаем в заброшенный яблоневый сад и бегаем долго, до пота, с ускорениями, а потом работаем на растяжение мышц и связок.  
Тут у меня резко, прямо-таки ударом, прилила кровь куда следует, прокатилась горячей волной, и пришлось перевернуться на спину.  С этой работы на растяжение все у нас пошло как-то быстро-быстро, в несколько дней пробежали весь путь.  Наташенька зимой побывала в автомобильной аварии, переломало ей кости, были операции, и после операций надо было кое-какие мышцы растянуть, убрать контрактуру, а я выступаю как тренер.  Тренировал же я когда-то институтскую команду волейболисток, сладкое было время, но сейчас не об этом.  Растягивать надо было мышцы бедра; я становился сзади, брал ее ногу под колено двумя руками и острожно тянул к плечу.  Потяну – отпущу, потяну – отпущу, и так раз, еще раз, еще много-много раз.  Наверно, у нее от этих телодвижений гормоны в пляс шли, потому как щечки алели нестерпимо, пахло от нее одуряюще, и глазки потом бегали очень живо.  У меня не хуже, наверно.  А вокруг яблони цветут – прошлой весной было дело – и вообще все подряд наливается соком, солнышко сияет, кровь бродит, и тянет совершать безумные поступки.  В общем, все как у людей.  
Наташенька славная девочка, только немного сумасшедшая, волосы у нее огненно-рыжие, и это многое объясняет, но не все.  У нее, небось, после школы тоже всякие искания, возраст такой, пошлость жизни гонит искать чего-то из другого, гламурного мира, а тут под боком поэт-переводчик, к тому ж покоритель морей и пустынь, не каждый день на дороге валяется.  И стала она приходить к нам слушать Сороковую симфонию т-ща Моцарта и прочее такое.  Сядет на пол, на ковер, и слушает; ну и я туда же.  
Нет, все-таки она сумасшедшая, или просто очень смелая – Эмка ж моя для нее «тетя Эмма», знает ее с пеленок, и все равно малышка запала на живца и пошла на него стрелой.  А я всю жизнь сидячая утка, sitting duck.  Чтобы сорваться с места и активно гоняться за кем-то, такого со мной почти не бывает.  Надо, чтобы кто-то отчетливо ловил или манил, мускус выделял, и тогда я подпрыгиваю и устремляюсь, слюни роняя.  Наташка меня унюхала, и дело завертелось.  Ну и что с того, что у нее попка низковата и вообще весь низ тяжелый, а грудок кот наплакал.  Зато свежа, как ранний редис, и запах от нее такой острый-острый, я уж упоминал.  Крохотная грудка – это тоже по-своему возбуждает; не то, что женушкины мешки с мукой – так, кажется, хамоватый Кэп их обозвал.  
Я сам тут все несколько огрубляю и опошляю, хотя пошлости и без того предостаточно.  Но была ж еще и какая-то невинная, не побоюсь этого слова, невинная тяга, похожая отчасти на влюбленность в это нежномолочное, как у многих рыженьких, личико, все в конопушках по переносице и рядом.  Или взять такую вещь: у нее были крупные, растоптанные крестьянские ступни, я их старался не видеть и куда-нибудь акробатически убирал с глаз долой в процессе, но из-за них малышку тоже было отчетливо жалко, и хотелось приласкать особенно, ну, нежно, что ли.  Вот такая лабуда.  
Вообще там было всякого намешано.  Вдруг заметил я, что совершенно не мучаюсь угрызениями совести, и было это как-то непривычно.  По молодости, еще в самом первом браке, я от этих угрызений в дикую пьянку уходил.  А раз пьянка, то и бабы, и круг замыкался.  Через эти циклы пьянка--бабы--пьянка и до дурдома нетрудно допиться, а уж развод, так это раз плюнуть.  По опыту говорю.  А тут чую – совсем не тот расклад, словно стрелы летят по непересекающимся параллельным, Наташенька отдельно, супруга отдельно, and never the twain shall meet
.  Разве что нас застукают невзначай, или Наташка выступит с какими-нибудь серьезными заявлениями, но пока Бог миловал.  
Точно говорю, интересный поворот получился.  Когда-то у меня блядство вполне совмещалось с угрызениями совести, или даже так: угрызения были от блядства неотделимы.  А теперь вот отделились, словно я курс психоанализа прошел, или мозоль на совести в этом месте наросла, или были смягчающие обстоятельства.   А чего, ведь они точно были, эти самые обстоятельства.  У Эмки к тому времени в глазах появился огонек исканий.  Не раз, возвращаясь из скитаний, я был представляем новым знакомым непонятной, медицински говоря, этиологии – кто такие, откуда, почему.  Немного потоптавшись, они исчезали из виду.  До поры до времени, надо полагать.  И был я соответственно обуреваем подозрениями; какие уж тут угрызения совести.  
Эти резоны, однако, не совсем чисты.  Во всех своих браках я уходил на травку погулять, а что ныне угрызения совести слиняли, так то, наверно, первые раскаты черствой старости, хоть принимай ее звоном щита.  От старости и воображение играет, прямо голливудский сценарист.  У малышки с воображением тоже неплохо поставлено.  Один раз мы вообще оказались стоя в рост на диване лицом к стене, а как мы туда попали, не совсем ясно.  
Сороковую симфонию мы тоже по-прежнему иногда слушали, она любит все такое сладкое, но это уже было необязательно.  Факультативно, можно сказать. 
Как мы с ней до сих пор не попались, ума не приложу, ведь весь подъезд за нравственностью блюдет, все лестничные пролеты простреливаются.  Но я выбираю дни, когда моя с утра на работе (у нее два присутственных дня в неделю), девки ее в школе, и можно после тренировки, или вместо, заскочить на третий этаж хоть на целый час.  У нее дома до вечера никого нет, можно и душ потом принять.  Сегодня как раз у моей кастрюли присутственный день, а ты сиди тут, облизывайся, раз понесли тебя черти заглядывать в бездны бытия, век бы их не видать...  Боженька, пожалуйста, мне бы ее сюда хоть на полчасика, ну хоть на пятнадцать минут, хоть на десять, хоть на пять...  Не ее, так хоть что-нибудь, не этот же круглый, паскудный нуль изо дня в день.  В такой ситуации даже проституцию как-то по-другому видишь, хотя мне, сколько живу, сл. Б. ни разу не приходилось.  Хватало интерессанток и за так.  
Ладно.  К чертям воспоминанья, туда же мольбы и мечты.  Ментальный онанизм какой-то.  Может, и сладенький зуд, но совершенно futile
.  Тщета с маятой.  Даешь реализм, а естество потерпит, сколь надо.  Подумаешь, Бл. Августин нашелся, с искушениями бороться.  Тому борцу делать не хрена было, кроме как задним числом в прегрешениях каяться, нюхать прошлый туман из болота плотских желаний – так он, кажется, пел.  А у меня дел невпроворот, если вообще отсюда хочу свалить туда, где меня бабы любят, и я их тоже.  Местами.   

Реализм, однако, поднес мне пилюлю покруче сексуальных фантазий.  Только я вылез из палатки, смотрю – под саксаулом змея полусъеденная лежит, а рядом Ежа растянулся, объелся змеятины и балдеет, живоглот.  Это он, значит, ночью на охоту мотался, а потом притащил добычу в дом, как порядочный, и тут усоюзил.  Впрочем, змейка могла и сама невзначай на нашу территорию заползти, а Ежа ее покарал.  Значит, он не только pet для души, но еще и гвардеец кардинала, замок стережет, чудила.  Я расчувствовался и наговорил ему приятных слов, а также напоил ключевою водой; он ее испил с большим достоинством, залил мясное блюдо.  В общем, по всему видно – сработаемся.  Пока Ежа при мне, змеи мою гасиенду будут десятой дорогой обползать, а то я по их поводу совсем душой заерзал было.  
Пустяковый вроде эпизодишка, но мне от него как-то теплее стало, что ли, и опять захотелось начать новую жизнь, хоть вроде и не понедельник.  Пробежался, размялся как следует, потом подумал-подумал и окунулся-таки в волны, хоть и буквально секунды на две.  Вода по-прежнему обжигала, и было страшновато – не дай Господь снова свалиться в лихоманке.  А ведь всего за несколько месяцев до того плавал я в Волге, раздвигая смерзающиеся льдины, и плевал на микробов с гомерическим хохотом.  Всегда вот так: вроде бы взял вершину, а успокоиться, что она навеки твоя, никак невозможно; оглянуться не успеешь, а ты уже глубоко в долине, и давай опять карабкайся, инда и огорчишься – сколько ж можно...  Выскочив из жгучей купели и растеревшись с бешеными визгами, я на всякий случай все же забился опять в мешок и лежал там, пока не согрелся до последней жилочки.  Купель еще чем хороша: после нее скоромные видения как-то отшибает,  и легче думать про практическое.  
Из практических дел у меня главное в повестке дня было все то же – перебраться на восточный берег, к камышам, там соорудить bundle boat, лодку из пучков камыша, перетянутых лианами, перегнать ее сюда в бухточку, наловить рыбки на пропитание в дорогу, соорудить бурдюк для воды из сомовьей шкуры – и с Богом.  Как-нибудь, ползком от острова к острову, доберусь до южного берега моря, а там одна дорога – на запад, к Казакдарье.  Там уж обязательно людей встречу; оно и к поезду из Ходжейли на Москву все ближе.  Тук-тук колесики, и через двое суток город-герой Москва, Казанский вокзал, замызганный, но все равно красивый.  В общем, сценарий складывался как по маслу, и оттого не по себе: никогда ничего не бывает по маслу.  Такое только в безответственных мечтах и романах случается.  Оттого  дурные предчувствия.  И пусть.  Нам, битым-ломаным, предчувствия надлежит принимать с угрюмым спокойствием, в нагрузку к остальному.  Всякий пень имеет тень, а чем я лучше?

Сегодня на восточный берег отправляться еще рано.  Сначала – подкопить силенок, отъесться и отлежаться после болезни.  Щадящий режим.  Из деловых дел пока одно: сходить к колонии песчанок и еще набить этой дряни на приманку.  То, что я кинул в бухту вчера, было за ночь подъедено до последней тушки, и сдвоенные шлепки об воду ночью раздавались громче обычного.  Значит, есть кого подманивать.  
Время клонилось уже к полудню, когда я переделал все текущие дела, прочитал прощальную нотацию Ежу и зашагал к тугаям, помахивая дубинкой-зверобоем.  Славный был момент, редкостной незамутненности: не холодно и не жарко, сплошное приятствие, солнце хоть и припекало уже, но ветерок с моря перешибал припек прохладой, прямо как где-нибудь на островах Паумоту или как их там.  Пальм тут, конечно, нет, и нет бананов, но мы обойдемся, мы таковские.   И местных цветиков и былинок хватит умаслить душеньку.  
Забавной живности попадалось поболе, чем раньше.  Поодиночке и группами бродили тортилы, предавались сексуальным утехам на свой черепаший манер, словно в кино про динозавров, но мне от этого не легче.  Зрелище бередило душу, хотя при чем тут душа – все дело в нижнем отделении.  Ящерицы шмыгали то и дело, а одна вообще забралась на саксауловый кустик и обозревает окрестности, как часовой.  Агама – серая, с продольными коричневыми полосами.   Небось, самец стережет свой участок.  Тоже...  сексуально озабоченный.  Я остановился, потом потихоньку стал придвигаться к кусту.  Агама поклонилась мне несколько раз, соскочила с куста и как испарилась; только что вот была, и вот уж одно воспоминанье.  И про любого из нас так когда-то скажут, а чем ты тут был давеча отчаянно озабочен, никого не чешет.  
На ящерок мне в этот раз везло.  Шел я, никого не трогал, и вдруг прямо под ногами взметывается песок, ниоткуда выскакивает крупненькая ящерица-круглоголовка и улепетывает от меня во все лопатки.  Однако я метнулся ей наперерез, перехватил.  Мы стали лицом к лицу, пялимся друг на друга, и тут она такое отчебучила – пасть раскрыла, «уши» раздула (на самом деле это кожистые складки, никакого отношения к ушам), и на месте слегка подскакивает, пугает.  Ну чисто карманный игуанодон, страшно, аж жуть.  Лет тому миллионов двадцать назад я бы насмерть перепугался, и сейчас тоже сделал трусливый вид, но не убедил – она шмыгнула в сторону и моментально утонула в песке, лишь небольшой следок на поверхности остался.  Я знал, что она там, под поверхностью, но что наша жизнь?  Игра!  А в игре должны быть правила.  Пускай ее отдыхает от страстей наземной жизни.  
Затем на меня налетела толпа каких-то белых бабочек, и я долго смотрел им вслед, потому как они летели в правильном направлении, на юг, куда и мне хотелось.  Но долетят или нет, мне неведомо, в плане Lepidoptera я совсем не Набоков.  Впрочем, останься я тут подольше, лет на несколько, с тоски всех козявок да бабочек изучу.  А может, и писать научусь, как Набоков.  По-русски навряд, а по-английски – why not?  Была бы бумага.  
Английский у Набокова, конечно, дубоват, но америкашкам и так сойдет.  Они его не за стиль любят, а за Лолиту, педофилы хреновы.  Тут он в самую десятку попал.  А ведь если одна моя догадка верна, он нимфетку эту у Достоевского слизал, только вывернул наизнанку эпизод с малюткой Нелли и Иван Петровичем.  Малютка Нелли страдала страстью и сердечным недугом, В. В. взял и перебросил эти девичьи страданья мужичку, Гумберту, а почему – ясное дело: Гумберт у него хороший или по крайней мере свой, иностранец-эмигрант, alter ego, автор-герой, вроде Петровича, только послефрейдовский, как бы Набоков ни ненавидел Фрейда.  Поскольку же бессердечную Лолиту, тоже послефрейдовскую, все равно надо было умертвить, хотя бы за ее американистость, так он ее удавил через роды.  А в результате получилась high-class pornography
.  
Про high-class pornography не я сказал, это Эйлин, я уж про нее говорил, Эйлин и Роберт, американцы, у которых я живал на Переяславской, когда с Эмкой выходил очередной последний разрыв.  Это еще перед первой моей вылазкой на Арал было.  Мы тогда лотманову «Структуру художественного текста» переводили в страшной спешке, днем и ночью пахали, чтоб опередить конкурирующую организацию, но все равно находили время переругиваться на отвлеченные темы.  Вот вроде продвинутые были америкашки, не то, что быдло с улицы, и против войны во Вьетнаме протестовали, поход на Вашингтон и прочее, а залежи ханжества в них – неимоверной толщины.  High-class pornography, видите ли.  Ж-жопа с ручкой.  Хотел бы я знать, кто у них хоть близко что-нибудь подобное по силе накропал, и что такое вообще американская литература, если не бестселлерная халтура.  Ну, может, Saul Bellow.  Так он же фактически Белов.  Ой, чегой-то меня в шовинизм с утра пораньше потянуло...  Если честно, мне самому «Лолиту» по-русски было как-то неудобняк читать.  На английском еще ничего.  
Эйлин, конечно, психопатка порядочная, но у нее бывают озарения.  Когда я в тот раз сюда собирался, тоже очень наспех, впопыхах прямо, со скуднейшим снаряжением с бору по сосенке, она этот бардак понаблюдала, потом уперла в меня пальчик эдак по-американски и говорит, “Sergei, you’re a Russian!”
 А мне и деваться некуда, только плечами пожал – кто ж еще, мол, конечно, русский, разве что с грузинской, калмыцкой и прочей продресью, как у всякого южанина.  
Тут такая предыстория случилась.  Из-за моего public school accent
, что мне от дедушки с бабушкой по наследству достался, они долго подозревали, что я британец, раскассированный шпион вроде Кима Филби или Боба Даглиша, у нас их в «Прогрессе», как собак нерезанных, и все то из Оксфорда, то из Кембриджа, розовая шушера.  Только где-то после года знакомства ребята решили, что я не такой, что Sergei is an OK guy
.  Ну и на том спасибо.  А насчет того, Russian я по сути или не очень – не знаю.  Вскрытие покажет...  
Шел я так, забавлялся воспоминаньями, и тут цепочку смутных мыслишек перебила извилистая линия на песке.  Гладенькие такие зигзаги, вроде серии круглых скобок.  Не сказать, чтоб я оторопел, как Робинзон перед следом Пятницы, но что-то неприятное шевельнулось.  Явно тут проползла змея, хоть и некрупная: следок не очень вдавленный, слегка намеченный даже.  Я постоял, подумал.  Можно было бы пройти мимо, словно меня это не касается, но когда-то ж надо начинать воспитание чувств, éducation, понимаете ли, sentimentale.  И я потихоньку поплелся вдоль следа, не зная даже, по ходу иду или в пяту.  Оказалось все как надо, и минут через пяток увидел, как небольшая змейка шустро метнулась от меня к кусту саксаула и ловко так по нему заскользила.  Она самая, окджилан, стрела-змея по-казахски.  
Стрела стрелой, но я тоже не на скорую руку делан и через пару минут погони уже держал ее в руках, радуясь, что попалась вот такая, неядовитая.  Точнее, у нее есть ядоносные железы, но зубы, соединенные с ними, глубоко во рту – ящериц умерщвлять; если ей не совать палец в рот, бояться особо нечего.  Казахи, правда, все равно ее дико трусят и рассказывают про нее разные сказки: она, мол, так может разогнаться, что верблюда насквозь пробьет, а один фантазер даже показывал металлическую лопату, которую вроде бы пробила окджилан.  Вот загадка: люди тысячи лет живут рядом с этими змейками, а все такую ахинею про них порют.  Казалось бы, было время убедиться, что именно ахинея, а вот поди ж.  Неразрешимо.  
Я подержал змейку в руках, полюбовался на ее красивую головку, потом все же отпустил на волю, и она умотала стремительно, вправду как стрела.  А что еще было делать.  Не нести ж ее на корм Ежику.  В руках только подержал, и уже жалко как-то.  Еж и без меня себе наловит; тут этого добра на каждом шагу.  
Со змеями надо продолжать упражняться, решил я.  Если и вправду от московской жизни осатанею, или ненароком мозги кому-нибудь вышибу или придушу, так сбегу от правосудия сюда, в Каракумы, заделаюсь змееловом.  Во будет уход – куда до меня гр. Толстому.  И денежно, и одиночества немеряно.  Наловил змеек, сдал, денежку получил, провианту накупил, сколь получится – пропил, и опять в песчаное безлюдье и безмолвие, броди под звездами, пока жирная злая гюрза не впрыснет тебе предусмотренную Роком дозу.  Со мной это должно случиться очень скоро: задумчив больно.  Философ по натуре, что ли.  Вроде Сократа.  Или Обломова.  Все норовлю в призрачный мир упорхнуть, а этот, который материальный, уплывает куда-то бочком.  Тут реализм о себе и напомнит: гюрза хвать за пятку, и протухнет мой труп на такой жаре моментально.  А пока кто-нибудь набредет, то и косточки высохнут.  
Кое-что я тут стал понемногу понимать про бегство, про уход, про escape.  Убегаешь же не от конкретной неприятности вроде бабьего блядства, хотя внешне так оно все и выглядит.  Убегаешь на самом деле от всего, что неловко зовут Судьбою: вроде бы слиняешь в туман,  кинешь Судьбу, как лоха, и все пойдет по-другому, куда как лучше прежнего.  Ан ни хрена подобного, не пойдет; это как от собственной тени отбрыкиваться.  От резких телодвижений можно и вовсе на крупную неприятность напороться, вроде моей нынешней.  Толстому вообще не подфартило, коньки бедняга откинул.  Опоздал с бегами – здоровьичко уж не то.  Жалко графа.  Всех, гад, жалко.  
Так можно себя до слез разжалобить.  Дэлом надо заниматься.  Сегодня я решил подкрасться к колонии песчанок из-за тугайчика, а то они, как меня завидят, нырь в свои ходы, потом вытаптывай их оттуда.  Притомишься.  Сделал большой круг, зашел вообще с противоположной стороны и начал потихоньку продвигаться к цели.  А тут природа возьми и подбрось мне преприятнейший сюрприз: по краю барханчика, подступающего к кустам, распластались огромные темнокрасные листья ревеня, каждый величиной с сомбреро какого-нибудь особо наглого мексиканского бандита или танцора.  Всего день-два назад их тут не стояло, они небось быстрей бамбука растут, а еще через недельку высохнут, и только ветер истолчет их в пыль и разнесет окрест.  
Я ревеню обрадовался, словно последний эгоист – не красоте его, а с чисто гастрономической точки зрения, как Печорин музыку любил, тоже гастрономически.  Пища у меня больно скудная: рыба жареная, рыба пареная, рыба копченая, рыба утром, она же днем и вечером.  А тут такая роскошь.  Что с этим ревенем делать, представлялось довольно смутно, но я ж когда-то и о сексе толком ничего не знал, а вот разобрался же методом, пардон, тыка.  Mille pardons.  Про ревень я  только помнил со слов бабушки, что в пищу идут черешки; вот отсюда и будем танцевать.  Корень тоже вроде сушат и делают лекарство, но от чего, убей не припомню.  И не будем забивать себе голову.  
Я вытащил нож и принялся срезать листья, очищать черешки, в общем, трудился, как истый собиратель до эпохи подсечного земледелия; насобирал солидный пучок этих черешков, перевязал их лианкой и был собой невероятно доволен.  Казалось бы, что особенного, ну ревень и ревень, съем да покакаю, а вот поди ж – открытие сделал, мозги на что-то употребил, и тем паскудной судьбе козью морду скорчил.  Была б у меня большая морская раковина, я бы сейчас что-нибудь победное протрубил, как Ихтиандр верхом на дельфине, только ни дельфина мне не досталось, ни раковины...  Ладно, пошли песчанок молотить, чего языком молоть.  
То был день каких-то презабавных натуралистических открытий.  Я действительно подкрался к гнездовьям песчанок краем тугая неслышимой и невидимой тенью – и что я там вижу?  Несколько  песчанок ловко, словно белки, лазили по деревцу саксаула, срезали побеги и опрометью тащили их в норы, а на их место карабкались другие.  Я тихой сапой подполз – ближе некуда, еще постоял, понаблюдал это безобразие, потом резко взмахнул палицей, и два грызуна пали замертво, а остальные с истошным визгом попрятались в подземелье.  Позавтракали, называется.  Сбегали за овощами.  
Для верности я еще пристукнул оглушенных песчанок, потом внимательно рассмотрел деревце, с которого я их так лихо сшиб.  Оно выглядело, словно аккуратно кронированное садовником.  Наверно, песчанки постоянно срезали с него веточки, а саксаул в ответ выбрасывал свежие сочные побеги веером; грызунам только того и надо.  
У меня даже морда ощутимо по-доброму так распустилась, до того мне приятно было сделать такое открытие.  Я такие деревца и раньше видел, но чтоб задуматься про как и почему – ни-ни, иду себе мимо, нуль нулем.  
Воистину проживи я тут пару лет, я таких открытий понаделаю, до того прилажусь к пейзажу, врасту в почву и в судьбу, что и уезжать не захочу.  Островным Сетоном Томпсоном заделаюсь. –  А-а, вздор это.  Через пару лет море еще дальше уйдет, усохнет к чертям собачьим, и будет тут пустыня не хуже Сахары.  Небось, песчанок, и тех не останется.  Жаль зверушек.  Надо их побольше намолотить, чтоб зря не пропадали.  
Вот в таких занятиях я провел весь этот славный день, и даже варенья сварил из ревеня в смеси с солодкой, смесь получилась еще та, чистый термояд, нечто кисло-сладкое и оставляющее впечатление ожога в ротовой полости.  Я чуть не полбанки этого зелия употребил, пока не сказал себе – мужик, имей совесть, оставь витаминов на будущее.  Попробовал Ежа угостить, а он нос воротит.  De gustibus, мол, non disputandum
.  Ну и вали по холодку, доедай свою змею, живоглотина ушастая.  
В общем, все было очень мило, а потом стало из рук вон.  Отыгралась на мне судьба-злодейка за череду мелкой везухи.  
А было так.  Уж начало темнеть, и я полез под палатку достать закопанную в песке плошку, чтоб потом по темноте не суетиться.  И только я сунул туда руку, как ее шарахнуло током этак вольт под триста.  Такое было впечатление.  Я с ревом выдернул руку, и с нее шмякнулась оземь мелкая членистоногая тварь, тут и гадать нечего – скорпион с задранным кверху жалом.  Он было пустился наутек, но я, не переставая вопить,скакнул, вдавил его пяткой в песок, растер в пыль, потом задрал руки к небу, нещадно матерясь – до того это очередное блядство было несправедливо, ну совершенно не по делу – но тут же опустил ручки, принялся дуть на укушенное место у основания левого мизинца и вспоминать, что же в таком случае положено делать.   

Еще готовясь к самому первому походу в эти места, я выудил из разных источников, как вести себя при укусе змеи, каракурта, скорпиона, но вот  сейчас все на фиг вылетело из головы, до того было больно.  Я все дул и дул, тужился что-то вспомнить и при этом очень боялся обморока.  Почему-то всплыло, что при укусах бывают обмороки и паралич, а что делать нужно, никак в башку не лезло, только вопрос промелькнул:  может, и поделать ничего нельзя, бывает же такое.  Чушь какая-то выскочила в памяти: при ожоге физалией, или португальским корабликом, надо укус промывать мочой, это я точно где-то читал.  Где физалия и где скорпион, Атлантика не Средняя Азия, но попробовать стоило, и я расстегнул ширинку.  Сначала полил на ранку, потом смочил тряпочку и приложил.  Боль по-прежнему была сумасшедшая, но я хоть что-то делал, не метался как олух со страдальческой рожей.  Хотя рожа наверняка была именно страдальческая.  
Я то ложился, то вставал, все пытаясь найти положение, в котором будет не так больно, потом присел на корточки и заставил себя более или менее замереть, хотя все равно стонал, кривил физиономию и качался из стороны в сторону.  При всем при том попыток вспомнить что-то заветное не оставлял.  Видно, это очень крепко сидит в человеке – вот, мол, стоит только как следует напрячь извилины, и обязательно придумается выход, даже если никакого выхода нет и быть не может.  Я мучился, вспоминал дневник самого первого похода по Аралу; в той красивой тетрадке с твердой глянцевой обложкой, вроде как из крокодиловой кожи, были рецепты на всякие случаи жизни, записанные из книжек и со слов туземцев, но про скорпионов как отшибло, а лезло в голову всякое не то.  Вспомнил про каракурта – эта мелкая сволочь невидимой капелькой яда может убить хоть верблюда, поэтому надо в первые несколько минут к месту укуса приложить головку спички, чиркнуть, дать ей выгореть и выжечь все мясо вокруг ранки вместе с ядом.  Этот зверский рецепт я помнил твердо, и он наверняка годился и для скорпиона, но жечь собственное мясо как-то не хотелось.  Бесчеловечно как-то, и от болевого шока можно загнуться, хрен редьки… 
Через некоторое время я решил освежить тряпицу, еще смочил и снова приложил.  Рука заметно вспухла, и я порадовался, что рука левая, совсем как у киногероя – киногероев всегда ранят в левую руку или в левое плечо, хоть в Голливуде, хоть на Мосфильме.  И я вот сподобился.  Тут я бешено сплюнул.  Это ж надо, какая хренатень лезет в голову, какое может быть кино, когда тут вообще копыта можно на раз отбросить, скорпион ведь злой, весенний, только проснулся, и яд в нем, небось, высшего качества.   

От мысли про весну вспомнилось наконец что-то дельное.  Вот так же, весной, скорпион долбанул моего знакомого, звали его Джуманияз, по-дружески Джума, сам он из Ургенча.  Я у него как-то там был, и он мне эту историю рассказал за чаем.  Кто-то из его друзей собирался устраивать свадьбу, у них это дело серьезное, жратвы надо много, и они поехали за рыбой на Сарыкамыш – есть такая впадина, огромных размеров водоем, туда сбрасывается вода из ирригационных коллекторов со всего Хорезмского оазиса.  Там водится все вплоть до осетровых, и в неимоверных количествах, потому как находится это дело в безлюдном и труднодоступном месте.  Только вылазка у них оказалась в смысле фарта вроде моей: кто-то из компании побрел в пустыню за каким-то хреном – и с концами.  Они его неделю искали, мотались на грузовике по пустыне, потом сами застряли.  Дождь, грязь, пески, солонцы, такыры превратились в липкие непролазные болота, как не застрять.  Джума спал на земле у костра, тут его на рассвете скорпион и клюнул в плечо, и тоже именно в левое, во дела.  Бедняга потом неделю не спал от боли, пока кто-то его не надоумил приложить к укусу глины из такыра, и он в первый раз за неделю заснул.  
В этом месте я вскочил, словно еще раз ужаленный, и рванул было к такыру, но через пару шагов остыл.  Уже свечерело, и мотаться по острову в темное время суток, когда все змеиное население острова выползает на охоту, значило нарываться на крупную грубость.  Мне только змеиного укуса еще не хватало, для комплекта.  И я побрел к основанию ближайшего барханчика, у которого был крохотный выход глины, той самой паршивой глины, смешанной с песком, которую я раньше забраковал для ремонтных целей, но сейчас не до изысков.  Ежа словно  чувствовал, что случилась какая-то бяка, не отставал от меня ни на шаг и совал свою забавную морду под руку, когда я начал наскребать глины, так что пришлось даже на него прикрикнуть, хоть на него кричи, не кричи – с него как с гуся вода.  Я  замесил пригоршню глины, опять же на собственной урине, нашлепнул этот комок на пораженное место, примотал тряпицей, и хотите верьте, хотите нет, но боль не то чтобы исчезла, но перешла на какой-то другой уровень – уже не хотелось немедленно разбить себе башку об камень, чтоб от этой боли избавиться.  Можно притерпеться.  
Все так же сопровождаемый ежом, пошел к воде, сполоснул правую руку, держа левую все время на отлете, и полез в палатку.  Ежа попытался и сюда пролезть, чего раньше с ним не бывало, и пришлось вытолкать его взашей.  
Об этой ночи вспоминать трудно и ни к чему.  Это было вроде как после серьезной операции, когда лежишь пластом часами и отсчитываешь секунды боли, жалобно надеясь, что вот-вот от слабости впадешь в забытье и все будет хорошо, а больше ничего путного в голову и не лезет.  
В конце концов так именно и случилось.  Уже под утро или совсем утром, перед самым рассветом, я отпал и даже увидел сон.  Это был редкий сон, из тех, что с продолжением: вроде бы просыпаешься, или что-то помыслишь о собственном сне, а он потом возвращается и с какой-то точки длится.  Очень необычная вещь, и я даже подозреваю, что это и не сон вовсе, а нечто вроде бреда, но очень хорошо темперированного бреда, и ты в него то въезжаешь, то выплываешь, однако выплываешь вроде ненадолго.  Хотя, собственно, надолго или нет – этого ты знать ну никак не можешь.  
А о чем сон, то лучше рассказать в следующей главе, потому как, собственно, это приключилось уже следущим днем.  
Глава 30.  Интервью с г-ном Саваофом

К классификации моих снов.  –  Предварительные замечания относительно сновиденья и его записи.  –  Знакомство у забора.  –  Введение в новые принципы мироздания.  –  К вопросу о претензиях.  –  Разные масштабы и схемы одиночеств.  – Эрос vs. агапэ.  –  Дефектный проект.  –  Метанойя не метанойя, а что-то такое было

Вообще сны у меня в основном двух сортов – киноподобные и книгоподобные.  Киноподобные, наверно, дело более обычное, именно так большинство людей пересказывает сны, словно вчерашнее кино.   У меня такие тоже бывают, один-два я тут уже пересказал.  Про книгоподобные я что-то не слышал, или просто мало интересовался предметом; скорее всего я не один такой.  Книгоподобный сон – это как чтение, или писание, или не пойми что, но связанное с текстом: то ли я его сочиняю, то ли читаю, то ли сочиняю в момент чтения.  Картинки же могут присутствовать, а могут и нет, и даже когда они есть, то какие-то мультяшные, доверия не внушающие.  Такое чтиво-сочинение чаще всего ужасно увлекательно, не оторваться, действие вихрем, хотя может и замедлиться, когда нужно по законам прозы.  По жанру – что-то типа детектива или плутовского романа; бывают и чисто приключенческие.  При этом я каким-то этажом мозга соображаю, что вот у меня сочиняется книжка, и я сам собой восхищаюсь, до чего закручена интрига и хорош слог, а проснувшись, помню только отрывки, если вообще чего-то помню, и страх как переживаю, что нет такой машины, которая бы записывала сны.  
Кстати, я в одной научно-фантастической книжке сто лет тому назад читал, как некто такую машину изобрел, а потом лежал, опутанный проводами и датчиками, и переживал, как бы не упало напряжение в сети, а сочинять так ни черта и не сочинил.  Мне бы такую машину, я бы кропал по роману в день, то бишь в ночь, вместо этого вот потного занятия – вяжешь из слов строчки, а потом еще десятки раз переставляешь словечки с места на место, одни стираешь, другие вписываешь, раз за разом без конца, ужасная морока, а время летит, и скоро никакого времени вообще не останется, хотя столько надо еще рассказать и продумать, но кому это докажешь, никому до этого нет никакого дела.  Муторно-одинокое занятие, а если кому-то изложить содержание, то и драйв писать исчезает.  Морока одна.  Но это так, к слову, ребята, к слову.  
В тот раз никакой машины не понадобилось.  Сон – если то был сон – записался в памяти, что называется, verbatim, слово в слово строка за строкой.  Я так считаю, это – эффект скорпионьего яда, и очень любопытно, испытывал и кто-нибудь еще нечто подобное или нет от скорпионов или иных гадов.  Вот бы обменяться впечатлениями.  Жаль, эксперимента не поставишь: поди найди дурака, который позволит себя кусать всякой членистоногой паскуде.  К тому ж подопытного надо бы, наверно, предварительно пропустить через все мои предшествующие муки, для чистоты эксперимента; от чего оборони Господь.  
Опять он под язык попался; Господь Бог, я имею в виду.  Дело в том, что сон – опять-таки если то был сон – у меня состоялся в виде беседы, или неформального интервью, с самим г-ном Саваофом.  Что-то такое и раньше бывало, но мельком, а тут разыгралось некое полнометражное кино.  Видно, за время этого дикого вояжа, когда меня и так мяло, и эдак трепало, в подкорке накопилась масса вопросов к силе, что все это со мной проделывала.  Корой головного мозга я, само собой, разумею, что все это – ненаучный вздор и мракобесие, но одной корой эмоционально сыт не будешь.  Подкорка упрямо гнет свою линию, и эффект получается иногда до того забавный, что стоит записать.  Запись датирована тем же днем, ибо глина с мочой сделали свое правое дело, и я проснулся поздним утром практически нормальным человеком.  Правда, еще целый день отлеживался в палатке, потому как поташнивало, и ничего не ел, только чай пил; зато смог записать видение.  
Про то, что всякая запись – уже переработка, не стоит и толковать.  Само собой.  Подчистки неизбежны, даже когда вроде бы, напротив, приличествует честно сказать что-то невыносимое про себя, а оно не говорится, просто ни в какую.  Еще приходится заполнять лакуны для связности, или переводить бессмыслицу в нечто минимально осмысленное.  Опять же законы жанра.  В общем, все как водится; чего я тут буду писательские заморочки описывать.  Берите что есть, как говорят в магазинах.  
В записи получился эдакий скетч, «Интервью доцента Р. с г-ном Саваофом о многом, хоть и не обо всем», а почему именно от лица доцента, сказать не могу, см. ниже.  Действующие лица и исполнители: доцент Р. – вроде бы я; г-н Саваоф – г-н Саваоф.  Как видите, про исполнителя роли доцента я не совсем уверен.  С одной стороны, все приметы вроде совпадают, да и кому ж еще быть.  С другой стороны, непохож.  Рожа вроде не моя, и вообще там иногда туманное пятно какое-то вместо человечьего лика, а временами на детский рисунок смахивает – круг, а может быть овал, и в нем точка, точка, запятая, вышла рожица кривая.  Иногда же выплывало вполне реалистично, только нос решительно не мой, куда-то на сторону; видно, носяра слинять норовит, как у майора Ковалева, и только чудом держится.  В общем, остраненность какая-то определенно присутствует.  
Я потом часто про это думал, как и вообще про все это сновидение, и так понял: это – намек на кризис моей идентичности.  Что весьма любопытно, потому как в нормальной обстановке и по трезвянке я мужик довольно  самоуверенный и всякой дурью типа «Кто я на самом деле?» мучаться не склонен.  Я абсолютно или, скажем проще, нагло уверен, что Я – это я, бабкин внук и сын собственных родителей, в смысле же баболюбия, склонности выпить и закусить, а также общей конституции – прямой дедов наследник.  Плюс еще российский интеллигент и дворянин хрен его знает в каком поколении, все жалованные грамоты ушли на растопку.  Последнее решительно неактуально, но и выкорчевать его невозможно, даже соввласти не удалось.  Снобизм – вещь вообще малоискоренимая.  В общем, остов моего эго – структура вполне себе прочная, все балки целы, ни одна не подгнила.  Однако в космическом одиночестве, видно, всякие сомнения наползают.  Тут и верблюд засомневается, лев он или дитя; видели мы одного такого.  Во сне же эти колебания и вылезли наружу.  Потому и в записи диалога я присутствую в третьем лице, как Доцент, или одной литерой, Д.  Может, и вправду не я.  
Насчет Бога все проще простого, ну вылитый Саваоф, совсем как на картинках Жана Эффеля, только в моем мультике, или брошюре, он был с нимбом, а нимб несколько набекрень.  Это последнее, правда, вполне понятно, учитывая Место Действия.  Дело в том, что встретились мы, или, как бы это точнее обозначить, вместе нарисовались, или одновременно очнулись, в канаве под забором.  Забор был чисто белый, словно Том Сойер и Ко. его только что покрасили.  На заборе я сразу стал искать глазами привычную  надпись и, разумеется, незамедлительно нашел.  Чувствовал я себя, словно неделю пил и плавленым сырком закусил, но это как раз неудивительно, я и наяву ощущал себя не лучше.  Что испытывал г-н Саваоф, сказать не могу, спрашивать постеснялся, но нимб был набекрень, словно в нем кто-то спал всю ночь в канаве.  За эту деталь ручаюсь.  
Nota bene: если кто захочет поставить этот скетч, я должен упредить режиссера: никакого натурализма и побольше сюра; очень сильный налет сюра должен быть.  Там и забор был какой-то зыбкий, дрожащий, словно тоже вчера перебрамши, хотя заборы вообще-то не пьют, разве что на столбах чашечки вверх, но так не бывает, откуда там чашечки, это ж на телеграфных столбах чашечки.  О чем бишь я.  Да, так вот.  Позже, без всякого предупреждения и повода, беседующие нечувствительно оказываются на облаке, но облако вроде как шелковистое и плотное наощупь.  В общем, тут простор режиссерской фантазии.  
Итак, сцена первая и последняя.  
Д.: Экгм...  Хррмф...  В три гроба мать...  в крест, в печенку, в селезенку, в Бога душу...  (Пытается сплюнуть, но с первого раза не получается.  Видит г-на Саваофа, зажмуривается и отворачивается.  Потом открывает один глаз, подсматривает.  Г-н Саваоф на месте.  Открывает оба) Ich bitte um Verzeihung...  Простите великодушно...  
С.: Ничего, ничего...  Бывает.  Мы этого не любим, но это бывает.  
Д. : (Решает играть кавалергарда, потому как другого выхода не видит; выпрямляется, зачем-то щелкает каблуками, но звук получается вялый) Доцент Р.  
С.: Знаю.  
Д.: Ах, да...  А Вы, значит...  ?

С.: Зовите меня Савва.  
Д. : Очень приятно...  В смысле, enchanté
...  Конечно.  Савва...  оф.  Всеведущий, вездесущий и...  ик!...    всемогущий.  Ça va
.  (В глазах загорается безумный огонек надежды) А Вы действительно...  так сказать...  омнипотентны?

С.: (Снисходительно улыбаясь) В пределах известного парадокса.  
Д. : Да-да, помню.  (Голосом старательного ученика, мученически морщась) Может ли всемогущий Бог сотворить камень, который сам не смог бы поднять...  Но это чесес...  чересчур сложно.  Это не сейчас.  Потом.  Голова...  (Искательно) А Вы не могли бы... ?

С.: (Проницательно) В смысле – сто грамм?

Д.: Лучше сто пятьдесят.  
С.: Действительно, хорошая цифра.  
Д.  (В порыве самопожертвования): Вообще-то я могу и сбегать...  
С.: О-о, не извольте беспокоиться.  (На протянутой руке С.  возникает граненый стакан, на три четверти наполненный прозрачной жидкостью.  Д.  берет его дрожащей рукой, резко выдыхает в сторону и тянет стакан ко рту, но спохватывается.  В одиночку пьют только алкаши) 

Д.: А...  Вы? А Вам?

С.: (Тоскливо) Исключено.  Есть грани, их же не прейдеши.  
Д.: (Ошарашен, глаза выпучены, едва не роняет стакан) Значит, и...  над Вами?

С.: Увы.  Бесконечная иерархия, иерархия бесконечностей...  
Д.:  Не вмещаю...  У пирамиды должна быть вершина, иначе – в чем смылс...  смысл?

С.: (Горько усмехается) Экой вы, батенька.  Сразу подай вам смысл, прямо натощак.  Все проще и все сложнее.  Принцип шнуровки ботинка, the bootstrap principle...  Слыхали?

Д.: Смутно.  Что-то из буддизма, нет?

С.: Я сам смутно.  Да это и ни к чему.  (С прежней тоской) Есть товарищи, которым надлежит.  Есть разные уровни ответственности.  Каждому свое.  
Д.: (Потрясен, тупо) Вот это да...  Ох-хренеть можно.  (Рушится картина мира.  Без стакана не осилить) Ну, будем.  (Еще раз резко выдыхает в сторону, мелкими глотками выцеживает жидкость, медленно вдыхает, занюхивает рукавом.  Глаза выражают опасение.  Но все обходится.  Нектар похож на капитанский джин, но осадку дает.  Тремор почти проходит, накатывает жажда осмыслить мироздание)  Понимаю...  Бесконечная иерархия, иерархия бесконечностей...  Неплохо устроились ребята.  А претензии к кому? К кому претензии, позвольте узнать?

С.: (Одна бровь лезет вверх, к нимбу) Пре-тен-зии?

Д.: Ну вот меня топчут, изводят, крыздят, что там, что тут, повсеместно,  то бабы, то буря, то скорпионов, понимаете ли, развели, не пройти, не продохнуть, и это ж все чьих-то рук дело.  Не Ваших же, в самом деле.  Вы такой милый...  (Жалобно глядит на пустой стакан)
С.: (Намек игнорирует) А-а.  Понимаю, понимаю.  Вы насчет волоса, который-де не упадет без воли на то...  Вздор это все, голубчик.  Нелепые измышления неумных адептов.  Не тот уровень.  Мы все больше en masse...  Вот вид создать, genus, так сказать; или стереть...  Впрочем, насчет стереть вы сами горазды.  Мы ж в основном по части универсальных законов.  Ну, там, можем пару сверхновых взорвать, или галактику наизнанку закрутить...  э-э, в порядке юмора.  А на индивидуальном тварном уровне вмешиваться – слишком тонкая работа, и никакой гарантии.  Может боком выйти.  Только хуже будет.  Или лучше, но не тому.  Вот и оперируешь большими величинами.  
Д.: Вал?

С.: Он, проклятый.  (Еще тоскливее) Вот вы говорите: гармония сфер, гармония сфер.  Да нет никакой гармонии сфер!

Д.: А что есть?

С. : (Смотрит долгим, пронизывающим взглядом, потом говорит, почти злобно).  Я вам скажу, что есть.  Есть шахматы одними черными.  Вечные шахматы одними черными.  Вот что есть!  Не цените вы своего мирка.  Ой, не цените.  Пожили бы с мое в голой астрономии – узнали бы кое-что про претензии...  
Д.: (Видно, что проникся) Примите мои искренние...  
С.: Эхма, была не была! (Сотворяет сразу два стакана ровно по сто пятьдесят.  Чокаются, медленно засасывают.  С.  заправски занюхивает рукавом своего кимоно.  Стаканы моментально исчезают)

Д.: (Похоже, со второго стакана, да на вчерашнее, он несколько поплыл, но мудролюбия не утратил) Значит, я тут ропщу, а Он…  или Оне. . .  играют там в шахматы одними черными.  И так и далее, по цепочке.  Глобальненко.  Да еще тут этот...  bootstrap principle затесался.  Непредставимо.  Никакой Гойя не справится...  Савва, а Вам никогда не хотелось...  плюнуть и уйти? Ну так...  на время, либо вообще начисто?

С.: У вас, наверно, были любящие родители?

Д.: Это...  в каком смысле?

С.: Ну, вы обижались, убегали и ждали, пока мама придет и пожелеет.  
Д.: (В левом глазу слеза) Было.  Только кто меня теперь на хрен пожалеет...  
С.: Тогда стоит ли уходить? (Грустнее Д. , если сие возможно)  А теперь представьте: есть такие, которых никто никогда не жалел.  Есть такие, кому некуда уйти, никак и никогда, и не на кого роптать...  
Д.: Не мед.  Р-решительно не мед.  Только ведь если невозможно и некуда, так и вопроса нет...  
С.: Но как иногда хочется...  
Д.: Понимаю...  Однако, хоти, не хоти – стена.  А у нас бывает, что и оставаться никак невозможно.  Глупо, недостойно, или не поймешь как, и не понять, что хуже.  Мука.  
С.: Завидую.  Какие тонкие движения души.  Филигранная работа.  Не то, что...  
Д.: Г-н Бог...  
С. : Савва.  
Д.: Простите.  Савва.  Если все так...  глухо, как Вы говорите – какой смысл быть Богом?

С.: Паки вы про смысл.  Какой смысл быть человеком?

Д.: Это не ответ, это выпад.  Riposte.  
C. : Парируйте.  
Д.: Не буду.  Отбивать – только хлебальник подставлять.  Pardon. 
С.: Что хуже: битая морда или бессмысленность бытия?

Д.: Ах, оставьте.  Все не так.  В финале и морда будет битая, и смысла не изведаешь.  
С.: И это будет только справедливо.  Смысл – не персик: пошел, купил.  Его выстрадать надо.  
Д.: Знаете, я этой достоевщины еще в миру до тошноты накушался.  С гнильцой товар.  
С.: А Мне нравится.  
Д.: Да уж известное дело.  Тонкая работа.  Филигранная, как Вы изволили заметить.  А по мне, так мазохизм в чистом виде.  Ковыряние в болячках.   Типичная перверсия.  Старина Фрейд этого Ф. М.  в два счета изобличил бы, хоть я и его на дух не выношу.  Но мы отвлеклись.  
С.: Не без этого.  Итак?

Д.: Хорошо, я подставлюсь.  Частное ищет смысла в целом.  Человек, в пределе – в человечестве.  Или человечности.  А человечество?

С.: Во Мне?

Д.: (В замешательстве) Вы знаете, я изучал вопрос...  по молодости лет.  И я Вам скажу, как родному: слишком много доказательств Вашего бытия.  Когда люди вот так остервенело уперты, поневоле задумаешься.  Или вот, допустим...  примем мы еще по стакану, и я совсем не уверен...  
С.: Во-первых, насчет еще по стакану мы решим резко отрицательно.  И так хороши.  Во-вторых, весь вопрос, как вы его называете, выеденного колумбова яйца не стоит.  Я не нужен – Меня нет, и никаких обид.  Nothing personal
.  Это Я вам тоже...  как родному.  
Д.: Да-да, Кэп мне что-то в этом духе говорил...  
С.: Правильно говорил.  Но вообще-то вы с ним поосторожнее.  Лукавая бестия.  Работает под грубияна, вроде правду-матку режет, а лукав.  Ох, лукав Лукавый.  
Д.: Да я сам догадываюсь, и уж стараюсь как-то без него обходиться, но, Вы знаете, я тут одну фразу между делом выстрадал: одному – одиноко.  
С.: Это вы Мне говорите?

Д.: Но Вы...  как бы это сказать...  един в трех лицах...  или нет? Я в этих вопросах нетверд, уж Вы простите игнорамуса – в вольтерьянском духе взращен-с.  
С.: Ах, голубчик, чего тут не понять...  Игры это все.  Обыкновенные игры.  Тоска ведь неизреченная.  Космическая.  Туннель без просвета.  Все эти игры – от одиночества.  
Д.: Вот и я говорю.  И про Вас частично догадывался.  Когда мусульмане вопят «Аллах един», я стою себе и думаю: «Неужели эти болваны не понимают, сколь сие трагично?»

С.: Вы с этим поаккуратнее.  Где-нибудь публично ляпнете, а потом  некий  ученый пень в тюрбане нашкрябает на вас фетву, и вас – в ножи.  За милую душу искромсают, и на тот свет, а вы в него не верите.  Вот это будет трагедия.  
Д.: (Хвастливо) А я вообще парень рисковый. 
С.: (С легкой иронией) Кто бы сомневался.  
Д.: Нет, ну серьезно.  Мне бы насчет смысла...  Зайдем с другого конца.  Вот говорят: Бог есть любовь.  God is love, так сказать.  Значит, смысл – в любви, так?  Это я могу вместить.  Это – ценно.  Нно! Для любви нужны по крайней мере двое!  А реально ты, куда ни тычься, в конце концов получаешься один, как перст.  Как быть с этим?

С.: Нас как раз двое...  
Д.: (Испуганно подтягивает колени, икает) Хик...  
С.: (гомерически хохочет, сотрясая облако, ибо они уже на облаке – скорее всего, после второго стакана) О Космос, до чего вы пугливы! (Вытирает глаза) У вас один эрос на уме, а про агапэ
 вы вспоминаете, только когда совсем уж прижмет.  Грустно это.  
Д.: (С кислой миной) Ну да, как же, как же, я понимаю...  братская любовь, любовь к Вам, Савва, к Сынишке Вашему, то да се.  А что делать, если простого смертного все больше насчет эроса прижимает? Что до άγάπη...  ну есть она, так и мило, а нет – и без нее продернемся.  Большинство как-то обходится.  А попробуй без эроса!  Мастурбация – пошло и совсем, entre nous, не то, ну то есть абсолютно не то, особенно после.  Значит, нужен Другой – миль пардон! – Другая, и ты летишь и льнешь, как муха на мед – а что на выходе, в наш эмансипированный век?  Жэ об жэ, и кто дальше прыгнет, вот что на выходе, excuse my French!
  И снова – один!  Тотально!  Как с этим быть?  Любовь – мука, и без любви – мука.  И пожаловаться, выходит, некому.  
С.: (Видимо скучает) Насчет пожаловаться мы, надеюсь, выяснили.  Да и в отношении остального, Я уверен, вы все про себя продумали, а скулите из привычки.  Видите ли, Серж...   Друзья ведь зовут вас Серж, не так ли?

Д. : И все-то Вы знаете...  
С.: Таков атрибут-с.  Так вот, Серж, вы, похоже, приличный человек, не без устремлений в вертикаль, и это Мне симпатично – вы и  представить себе не можете весь объем низкого паскудства, сволочизма и беспримесного идиотизма даже на вашей отдельно взятой планетешке…
Д.: Уж догадываюсь...  Имею опыт.  
С.: Уверяю вас, в тотальной реальности все на порядок хуже...  Позвольте продолжить.  Я мог бы, движимый чувством симпатии...  
Д.: Взаимно...  
С.: …мог бы подбросить вам...  э-э...  объект ваших вожделений.  Но войдите, во-первых, в рассуждение того, насколько это повредило бы вашему роман-мемуару в отношении правдоподобия...  
Д.: Да хрен с ним, с мемуаром!

С.: (С нажимом) А во-вторых, зададимся вопросом: каков он, этот объект ваших вожделений?  Соблазительный кусок мясца, казашечка двенадцати лет?

Д.: Да, о да!

С.: Это в вас скорпионий яд говорит (Все знает, старый пердун, неосторожно подумал Д.  )  Вспомните, что вы сами думали, когда вопрос встал в реальной плоскости, вплоть до цены?  Вспомнили?  Ну хорошо, на острове все обойдется-оботрется, и даже не без приятности – а что потом? Вы уверены, что вы в достаточной мере сволочь, чтобы бросить ее здесь в песках, с младенцем на руках, среди озверелых знакомых и родственников, Verwandte und Bekannte?  А если не бросать – куда ее девать?

Д.: (Поник главой, вздыхает) Сказано было: сладок миг греха, но горьки годы раскаянья.  Сулхан-саба Орбелиани.  Предок мой, бабка сказывала (Этого не стоило бы говорить, но язык, язык, язви его...  )

С.: Во-во.  Но!  Возьмем второй, более достойный вариант.  Любовь с большой буквы.  Филимон – Бавкида, Тристан – Изольда, Ромео – Джульетта, Афанасий Иванович – Пульхерия Ивановна.  Вы представляете себе, какую предварительную работу надо бы проделать?  С ее и вашими предками.  С внешними и внутренними обстоятельствами.  Да попробуй Я предопределить в этой связи вашу мировую линию, world line, и мировые линии вовлеченных в это дело лиц и объектов, весь трепет, покраснение кожных покровов, души порывы и припухлость...  э-э...  органов, не говоря про антураж типа росы, зрелища лун, закатов и рассветов...  У Меня во вверенной Мне вселенной не хватит атомов, чтобы сии микро- и макроскопические объекты и движения описать.  Уж поверьте Мне; Я пол-сознательной жизни провожу в этих калькуляциях.  Это – факт.  Вспомните про парадокс с камнем.  
Д.: А если...  Эмку?  Там вроде уж все прилажено, все было...  
С.: Ну, голубчик, ну вы прямо по пословице: когда она есть – убил бы, нет – купил бы.  
Д.: Чудная пословица.  Не знал.  Даль, небось.  Спасибо.  Так как насчет...  
С.: Поймите простую вещь: ее же здесь нет.  Уже нет.  Событие уже произошло, или не произошло, это как вам угодно.  Что ж, прикажете остановить время-пространство, раскрутить вселенную назад до неведомо какой точки в прошлом, задать иную программу...  Вам здесь что, Голливуд?  Или ваши читатели – дебилы, потребители трэша про бэтменов?  Аккуратнее надо обходиться с миром, в котором живете.  Взвешеннее.  Китайцы правы: жизнь – довольно пресная штука...  
Д.: Понимаю...  Собственно, я уже это где-то читал, да душа не мирится.  Жизнь как choice and chance, серия выборов и случайностей...  
С.: Вот именно.  Мое дело – сотворить вашу породу по образу и подобию своему – ну, более или менее, в пределах допустимой погрешности – и ввергнуть в хаос свободы воли и случая.  А дальше – как повезет.  И роду, и вам лично.  Можете найти свою вторую половину, а можете пролететь в полный рост.  
Д. : А шансы? На какие шансы ловим, позвольте поинтересоваться?

С.: Это – кому как.  И вообще секрет фирмы.  Но вам, как родному – очень маленькие шансы.  Далеко не фифти-фифти.  
Д.: Интересное дело.  Вот соберутся два мужика (пардон!), и о чем бы ни был треп, в конце концов сворачивает на баб.  И что характерно: все упирается именно в такой вот беспросвет.  
С.: Уныние – грех.  Кой-какой шансец есть.  
Д.: Ну да, на такой шансец только инопланетянку ловить.  Оно ж все завсегда идет, как в том армянском анекдоте про «Евгения Онегина»: она его хочет – он не хочет; он ее хочет – она не хочет; оба хотят – опера кончилась.  Рыщешь, ловишь, потом глядь, а тебе уже шестьдесят, или вообще на фиг семьдесят, и вся охотка была да вышла.  
С.: А вот на это не надейтесь.  Охотка, как вы выразились, слабо локализуема во времени.  В вашем случае, если Я что-либо понимаю в людях, она только побледнеет, да горечь погуще будет, а в остальном все то же.  Вплоть до цинизма и противоправных картинок в воображении.  
Д.: Вы хотите сказать, Iris Murdoch права?

С.: Простите? 

Д.: Ну, Айрис Мердок.  У нее там тип есть, девяносто пять лет, лежит пластом, болен раком, ни зубов, ни волос, морда – химера испугается, а он все с молоденькой сиделкой игры затевает, слюни роняет.  
С.: Прониц-цательная дама.  Да, примерно так.  
Д.: Ужас.  Это значит, я себе лежу, очень может быть, что в параличе, весь провонял, не исключено, что в говне – а сам тем временем мечтаю, как хорошо бы помять губами, скажем, тверденький сосок...  Кошмар.  Сюр какой-то. 
С.: Посему настоятельно вам советую: обратитесь к агапэ.  Это никогда не подведет.  
Д.: Ах, оставьте Ваш агитпроп.  Вы упускаете из виду – девяти лет от роду я был как раз в Германии, когда народ из концлагерей пополз.  Одни глаза, кости да полосатые робы.  И мрут на ходу, то один, то другой, лег – и нету его.  Это – надолго прививка.  Да и в любезном отечестве людишки друг друга помордовали дай Бог как...  Ой, простите великодушно.  
С.: Ничего, ничего, вы же не всуе.  
Д.: Вот я и говорю.  Как можно было так попустительски, так наплевательски относиться к своему рукоделью, Вы уж простите меня, похмельного.  Почитайте Шаламова, он там был.  Насчет того, что поэзия после Гулага невозможна, это он, пожалуй, загнул; один-два поэта есть, или были. Ни страны, ни погоста  Не хочу выбирать...  Но что с небесной любовью напряженка, тут никуда не деться.  После всех гримас двадцатого века.  
С.: (Тоскливо) Будут и другие века.  
Д.: Не для меня.  
С.: (Не слушая) Вы понятия не имеете, сколько всего было/есть/будет.  И ведь все одно и то же.  Шахматы одними черными.  Вы говорите – хаос.  Какой там хаос, когда от атома до атома – световой год.  А Меня тянет к тонкой работе.  К миниатюрам.  К упорядоченной сложности, наконец.  
Д.: (Искательно) Так и людишкам можно бы помочь...  хотя бы некоторым.  
С.: (Раздраженно) Да пробовал я.  Пацана Своего посылал единородного.  Мессию, можно сказать.  И что из этого вышло?

Д.: (Чувствует, что его окончательно развезло, но удержаться не может)  Да-а, это Вы, батенька, плоховато продумали.  Дефективный проект.  Начать с зачатия.  Голубиные эти штучки, зоофилия какая-то...  Впрочем, должно быть, любопытно было...  поковыряться.  А?  Сколько ей было?

С.: (Краснеет) Тринадцать...  как и положено по закону.  
Д.: (Крякнув) Н-да.  А дальше вообще мрак.  С исцелениями этот цирк.  Идеология какая-то завиральная, с анархическим душком.  Beati impossedentes...  Блаженные нищие духом...  Вот они нам и показали, какие они блаженные – в 17-м году.  И потом этот эгоцентризм.  Брось, мол, семью, и айда за мной.  Такого никакая экономика не выдержит.  Один разор.  И как же без семьи?  Род иссякнет.  
С.: Юношеский максимализм, знаете ли.  Опять же отсутствие серьезного полового опыта.  
Д.: (Савва что, и вправду про Магдалину не догадывается?  Ай да Хэсус, ай да ходок.  Да нет, скорее папашка сыночка прикрывает.  Ладно, замнем.  ) Ничего себе юноша, в тридцать три-то года.  Скажите лучше, избалованный инфантил.  А эта ахинея насчет возлюби врага своего?  Подставляй ланиты одну за другой?  Вот и получили: две тысячи лет каннибализм растет экспоненциально и, заметьте, строго синхронно с толщей ханжества.  Неужели нельзя было предвидеть?

С.: Что поделать...  Эксперимент пошел вкось.  Неудачный клон...  
Д.: А что, будет еще один?

С.: (С неизреченной тоской) Юноша, вы хоть отдаленное представление имеете о том, что такое - ЦИКЛИЧЕСКАЯ ВЕЧНОСТЬ?

(С. вперился в Д.  огромными очами, кои ежесекундно кажутся все больше.  С.  молчит, потом вздыхает с таким отчаянным стоном, что облако дрожит и перекашивается.  Д.  соскальзывает с облака в спальник, и теперь он – это уже снова я.  Без вариантов)

Я долго лежал, ошарашенный виденьем, потом принялся судорожно записывать, кривясь от боли в левой руке, но иногда и забывая о ней в горячке.  Что-то подсказывало мне: приключившееся, несмотря на его стебный и мутный характер, важно до чертиков, и если я это дело забуду и вообще замотаю, то не смогу себе простить.  Обязательно это все ко мне вернется, и буду мучиться, припоминать и себя проклинать, если не запишу.  Что-то в этом духе у меня уже бывало, но никогда столь отчетливо и связно.  Сердечное спасибо скорпиону.  
И впрямь это оказалось важно, потому как с того дня что-то не слишком заметно, но изменилось.  Во мне, я имею в виду.  Катарсис не катарсис, метанойя не метанойя, но некое душевное устаканивание имело-таки место.  Приятие неизбежного, вплоть до самого гнусного, что можно придумать – безвременной кончины.  Добавилось чувства пропорций, убавилось склонности к депрессиям и истерикам.  В определенных рамочках, разумеется.  Чтоб я вышел из пламени начисто преображенный – такое только в соцреализме бывает и у психованных born again
 американцев.  Просто поменьше стало матюков и стенаний.  Когда судьба подкидывала очередную или внеочередную подлянку, моментально вспоминалось – да нет никакой на хрен судьбы, хоть с большой буквы, хоть с маленькой, хоть по-русски ее напиши, хоть по-древнегречески, ананке, понимаешь ли.  Вместо судьбы – собственная дурца, сперма в голову, игры с бабьем, и пенять надо именно на самого себя.  А лучше вообще ни на кого не пенять, а вовремя и качественно шурупить головой и надеяться, что это поможет, хотя гарантий никаких.  На твою бурную мыслительную деятельность всегда найдется то ли вирус, то ли псих с ножом и справкой.  Мне вот самумчик на море достался, пара смерчей и кое-что по мелочи.  
Если б без этого, да без собственных заморочек, вообще рай был бы.  Рай, однако, в ведении г-на Саваофа – для меня, между прочим, Савва – а он мне с тех пор не являлся ни по пьяни, ни на трезвую.  О чем сердечно сожалею.  Но так мне и надо.  Не заслужил, значит.  
Глава 31.  Снова в строю

Возвращение к нормали.  – Работаю конструктором bundle boat.  – Грибочки! Родненькие! – Грибные воспоминания.  – Человек за бортом: былое и сны

После того, как я все это записал, тщательно выводя буквы, я уж ничем заниматься не мог, а только валялся и продумывал всякие ответвления от основных тем, и как оно все меня касается.  Вдохновленный, пробовал читать Евангелие, но ничего не получалось.  Думать про недавнее интервью казалось много интереснее.  Чего его читать, когда мне сам Савва сказал – неудачный эксперимент; мол, надо будет – пересмотрим и повторим.  Про дефективность эксперимента – вещь самоочевидная, только мало кто из верующих признавать это хочет.  И то сказать, какие они тогда были б верующие.  Credo quia absurdum est
, и все дела.  Причем разбрелись еще по сектам, и у каждой свое absurdum.  Ну и Савва с ними, у меня теперь свое евангелие есть.  Сам себе абсурдист.  
Намучившись предыдущей ночью, спал хорошо, рука уже мало беспокоила, и сновидений, слава Космосу, как сказал бы Саввушка, не было.  Вот и ладушки; если каждую ночь такое будет мерещиться, можно и в пророки угодить, а оно мне надо?  Только представьте себе: Книга Пророка Сереги.  Бред собачий.  
Наутро опухоль совсем спала, и боль была уже вполне тупая, фоновая, можно сказать.  У меня таких болей по всему телу с десяток разбросано – все результаты прошлых поломок, вывихов и прочего, я уж как-то описывал.   Одной болью больше, одной меньше – мелочи быта.   И я решил вернуться к регулярной жизни: утренняя разминка, закаливание и прочее.  То ли солнце порядком уже пригревало, то ли укус скорпиона так на меня благотворно подействовал, но в этот раз я высидел в воде минут пять, не меньше – и хоть бы чхнул.  А уж прыгал потом, как Красс и Спартак вместе взятые.  Токи по телу пошли такие, об меня скорпион сам обжегся бы.  
Это я так храбрился, но разум диктовал свое: еще денек надо выдержать.  Эпизод со скорпионом добавил желания смотаться с этого милого островка поближе к ненавистной цивилизации, однако сегодня перебираться на восточный берег и начинать строить челн определенно рановато.  После плясок под собственные вопли на глазах изумленного Ежа потянуло снова поваляться.  А я и не больно сопротивлялся.   

Валяясь, мыслил.  Только теперь я начисто похерил проблемы космогонии, квазитеологии и этики любви и одиночества, а занялся исключительно прикладным кораблестроением.  Это только со стороны кажется, что камышовую лодку связать можно хоть с закрытыми глазами, был бы камыш да чем вязать.  Кое-что я себе уже наметил, еще когда ангиной болел; но были пробелы.  
Значит, так: лодку вяжем из фасций сантиметров двадцать толщиной.  Дно плоское, в форме утюга, если в вертикальной проекции.  Ну, если сверху смотреть, короче говоря.  Киль – центральная фасция днища – может быть потолще и подлиннее остальных.  Не знаю уж, почему мне так захотелось; просто так казалось правильно, ан не тут-то было.  Но об этом позже.  С обеих сторон киля днище образуют фасции покороче, и чем дальше от киля, тем короче со стороны носа, а к корме они все одинаковой длины; вот так и получится утюг.  
Борта наращиваются над крайними фасциями днища, и тут-то я и уперся в проблему: а к чему эти бортовые пучки вязать на носу и на корме?  На носу, понятное дело, должен быть форштевень
, на корме транец, но как они сами там будут держаться?  На чьем честном слове?  И чего я в отрочестве дурью маялся, языками, стишками, фортепьянами разными.  Учился бы руками что-то делать, сейчас и проблем не было бы никаких, вмиг все сообразил бы крестьянским умишком...  
Вмиг не вмиг, но в конце концов я допер, что киль со стороны носа никак не должен быть длиннее других донных фасций, а вовсе короче, чтобы в днище спереди образовался паз.  А в этот паз и входит нижний конец форштевня и приматывается к связкам слева и справа.  А транец нужно вязать вроде как носилки с очень короткими ручками, положенные набок.  Нижняя пара ручек тоже вставляется в пазы, для чего две нижние бортовые фасции у кормы сделать короче остальных; верхние же ручки наложить на верхние бортовые связки, они же планширь, в мореманской терминологии.  
Когда я это все пространственно себе вообразил и даже в тетрадке нарисовал, меня как горячей волной понесло.  Захотелось начать строительство немедленно, сию минуту, tout à coup, и плевать на незажившую руку и прочее.  Я прямо-таки видел уже, как сижу в своей камышанке и огребаюсь веслом навстречу утренней заре.  Старый план – наловить или настрелять больших и жирных сомов, нарезать их шкуры на полосы, высушить и этими полосами вязать камыш – полетел к чертям.  Пока я тут с этим всем буду возиться, меня опять какая-нибудь дрянь ползучая, или каракурт, или еще какая гнида так ужалит – никакая моча не поможет.  Значит, не далее как завтра снимаемся с лагеря, перетаскиваем все барахло к камышам – и посмотрим, чего я стою.  А то, понимаешь, с самим Господом Богом тары-бары под нектар разводить – это мы с упоением, а своими ручками собственный корабль спасения построить – еще бабка надвое сказала.  
Все.  Сказал – завязал: завтра.  А сегодня смотаюсь к тугаям за лианами, или как их там.  Этого добра понадобится масса.  
Жажда деятельности обуяла до дрожи.  Я лихо вскочил и хотел было уже вприпрыжку бежать, но заставил себя пожевать рыбки, попить чаю и только потом, оставив Ежа на хозяйстве, степенно пошагал к тугаям.  По дороге снова вертел головой и прямо-таки облизывал глазами весеннюю красоту мира, бормоча под нос: Я с умиленною душой  Красу творенья созерцаю...  Созерцанье созерцаньем, но теперь я стал внимательнее смотреть, куда ногу поставить и какой цветочек сорвать да понюхать.  Страх перед мелкой кусачьей сволочью угнезился прочно.  Ну и ладненько.  И правильно.  Целее буду.  Бойся-я!
От этого страха обломился мне совершенно неожиданный дивиденд.  Подходя к тугаям, я пристально пялился на все подозрительное под кустами, что обратил внимание на некий бугорок, кучку прошлогодних листьев, из-под которой выглядывало нечто такое, от чего я замер в остром предвкушении счастья: край шляпки гриба...  Грибник меня поймет, а негрибников в нашем отечестве, почитай, и нет, или это совершенно никчемные люди.  Я выхватил нож, отскреб листья и через мгновенье держал в руках чистенький, крепенький грибок – у нас на Кавминводах их зовут подтерновники, а как их настоящее имя, и есть ли оно, я не знаю, да и какое мне дело.  Я просто захлебнулся от волнения, впору было расцеловать старого знакомого.  Гостя у мамы, я ходил за этим грибочком где-то ближе к своему дню рождения, 11 мая, а здесь, натурально, все примерно на месяц раньше.  Как я раньше об этом не подумал, старый болван. 
Я побежал к тому лазу, где недавно добывал удилище – в той ложбинке земля должна быть повлажнее, гриб любит сырость – и в горячке, уже мало заботясь о змеях и прочем, полез под кусты.  Все было как в родных местах.  Там тоже, пока наберешь лукошко или шляпу этих красавцев, весь исколешься и исцарапаешься, чуть глаза не повыкалываешь, пробираясь где ползком, где вприсядку в зарослях терна, боярышника, шиповника, барбариса и прочего такого колючего на склоне Баталинского косогора или еще где.  Тут грибов оказалась такая прорва, что я быстро набрал их полную пазуху, на жаревку более чем достаточно, и выбрался на свет божий ну совершенно весь из себя счастливый.  Кроме знакомых в доску, были и другие грибы, но я их не трогал – больно на бледную поганку похожи.  Как будто не хватает на меня ядовитых тварей, так еще ядовитые растения какая-то паскуда подбрасывает.  Поганка бледная – это стопроцентная гарантия, медицина, как говорится, бессильна.  Определенно отмучился бы – никакой Савва не помог бы.  Хоть верь в Него, хоть не верь.   

Я высыпал грибы, перебрал, еще полюбовался на каждый, понюхал со сладострастием, сложил кучкой, потом принялся за главное свое дело: сдирать с кустов лианы (будем их так называть, для красоты).  Не передать, до чего противное занятие.  Просто грубой силой стягивать их не получается, они либо не поддаются совсем, аж ветки ломаются, либо рвутся в самом неподходящем месте, и приходится тянуться в кусты и аккуратно подрезать поближе к корню, а потом еще распутывать.  Внутрь тугая я уже не лез, обошел его весь по периметру, но все равно исцарапался-искололся чуть не до слез, даже через куртку.  
В конце концов я надрал порядочный оберемок этого добра и торопливо помотал в лагерь.  Не терпелось нажарить грибочков.  Я их сначала отварил, отвар на всякий случай выплеснул (вдруг здесь и подтерновники с подвохом, чужая все-таки сторона), а потом потушил на рыбьем жире.  Такой рецепт врагу не присоветуешь, но я ведь вроде как на другой планете жил.  Что рыбий жир, что сливочное масло – все едино, лишь бы съедобно было, хотя бы в первом приближении.  И то сказать, для самоутешения: где-нибудь во Вьетнаме или Таиланде обязательно какой-нибудь сходный рецепт есть, да еще со змеятинкой или червяками-личинками.  И ничего, люди едят да причмокивают.  
Было время – я поклялся, что больше ни полгриба в жизни в рот не возьму, до того я их налопался.  Эмка укормила.  Она почему-то до грибов страсть как охоча, прямо перверсия у нее какая-то на эту тему, готова на одних грибах жить, и я ее уговорил как-то поплыть со мной по одной угрюмой сибирской речке.  Там по берегам грибов – ногу поставить некуда, красноголовики, красавцы один к одному, каждый хоть на всемирную выставку, в Брюссель.  Это, кажется, вид белого гриба, или подберезовика-подосиновика, но не в этом дело, а дело в том, что поход оказался уж больно суров.  Плыть пришлось больше тысячи км по совершенному безлюдью, из людей одни медведи, река дикой ширины, течения нуль, и приходилось день-деньской упираться на веслах, причем против встречного ветра.  А в конце пошли озера, по-местному «туманы», каждое со среднее море величиной, и искать из них выход, исток следующей реки – предохлое занятие.  Куда ни заплывешь – тупик, залив, и давай греби назад, а потом в следующий залив, и так до озверения.  Когда бы мне слегка не подфартило, мы бы и теперь еще тот исток искали.  Вдобавок ко всей этой прелести еще в начале маршрута наслушались мы настойчивых слухов про беглых лагерников, которые рыщут по тайге небольшими группами, всех на своем пути режут, жарят и едят вместо грибов.  Не сказать, чтобы постоянная память об этом грела душу.  
В тот месяц я давился этими грибочками трижды в день и не муркал, уж больно виноватым себя чувствовал, что бабу туда затащил.  Она, правда, не плакала, боялась меня рассердить, только молилась – пусть она выйдет из этой передряги с поломанной ногой или рукой, но лишь бы живой.  Такое вот настроеньице.  Каждый день дождь, на любой вкус: то ливень – протянутой руки не видно, а то осенняя морось без конца и без краю.  Лишь в самом конце пути полтора дня было солнышко.  Вот уж позагорали.  А ночью сырость и холодина, и я свою даму к себе покрепче прижимал в двуспальном мешке, не столько для тепла, сколько в порядке моральной поддержки: мол, ничего не бойся, я весь тут и чувствую вину свою всеми фибрами души.  
Я и теперь нечто такое ощущал, по воспоминаниям.  Ведь если объективненько, это ж черт его знает, что такое – живого человека, притом фемину, по таким местам таскать.  Там героини Джека Лондона со страху уписаются, а какая из супруги героиня, с ее диоптриями и общей никчемушностью человека, выросшего на асфальте.  С другой стороны, я ж не такой придурок, чтобы без какого-то умысла, от одной дури, над человеком изгиляться.  Был, наверно, подспудный замысел: бедняжку насильственно осчастливить, усовершенствовать и подогнать под свой идеал.  Во придурок, навроде Прокруста.  Тот тоже всех на свой салтык подгонял, пока Тезей ему самому укорот не сделал...  
Прокруст, правда, безжалостный был, как все они в той Греции.  Ни одного жалостливого не припомнить.  А мне всех жалко.  И бабу тож.  И мучаюсь я в тыщу раз больше нее.  У ней моральная конституция – эталон здоровья.  Пробковая броня, нигде не прошибешь.  А нам только дай пострадать.  Аж удивительно, что у меня Бога в душе нет, во всей его антропоморфной красе.  Есть, правда, некая субстанция, фонтанчик такой с чем-то горячим, из чего все произрастает, всякие поступки себе во вред.  Может, это и есть агапэ, хрен его знает.  Любовь-жалость.  Это вроде как русские бабы говорят, «Давай пожалимся», а сами совсем другое имеют в виду.  Да-а.  Небось, еще немного поживу на острове и высижу этику собственного сочинения, основанную на жалости к людишкам.  А то развелось, понимаешь, этих безжалостных суперменов, и я туда же.  А еще интеллигент.  
Я как чувствовал – вот-вот встрянет Кэп, эта ехидна в капитанском облике; он и встрял, с репликой самого дьявольского розлива: 

-- На тебя Рок вонючим брюхом навалился, вот ты себя и жалеешь, а заодно и других.   Вернешься в конфликтный мир, мигом вся эта жалостливая дребедень с тебя слетит.  Вот поглядишь.  
-- Поживем – увидим.  Издали такие вещи не решаются.  Мне бы с прошлым и настоящим разобраться, а будущее о себе само позаботится.  Вон в древнеанглийском языке будущего времени вообще не было, и ничего, обходились.  
-- А ты тут при чем?  Ты ж не англ и не сакс, из себя будущее время уже не выковыряешь, раз оно там есть...  
Да, жаль, я Савву с бодуна не порасспросил, как у меня все в будущем сложится, в особенности насчет жены и прочего.  Впрочем, что это я; это ж не его епархия, не тот масштаб.  Этими деталями занимается известно кто.  Правильно говорят: в деталях – дьявол.  Насчет ангела за правым плечом – гнусное вранье это все.  Моему ангелу точно давно бы надо жопу набить.  Дрыхнет, небось, кастрат несчастный, или глазки коллеге строит, пока я тут кувыркаюсь на море и на суше...  
Примерно таким нехитрым способом развлекал я себя, пока тушились грибочки, а потом я их слегка остудил, чтоб не пожечь слизистую, и слопал один за другим с превеликим наслажденьем, аж глаза под лоб закатывал, когда раскусывал плотную, сочную мякоть.  При этом так урчал, аж Ежа прибежал поинтересоваться знать, что тут такое увлекательное происходит.  Я и его угостил грибом, но Ежа попинал его носом, покусал, однако большую часть оставил несъеденной, карнивор несчастный, все ему змей подавай.  Я же вычистил посуду до блеска и с полным брюхом, практически счастливый, завалился на спальник.  
К тому времени тихий вечер накрыл и остров, и все вокруг.  Вообще-то известно, что грибы – пища весьма условная, процентов семьдесят пять пролетает сквозь организм, не оставляя ощутимого следа.  Но известно также, что человек ловит кайф в основном от бесполезных вещей.  Есть такие идиоты – спичечные коробки собирают, марки, или, скажем, рубины, кораллы и бриллианты, и тем счастливы или, напротив, несчастны, если что не так.  А я вот сейчас сыграл в русскую рулетку и буду ждать эффекта от этих среднеазиатских подтерновников, хотя предчувствие такое – ничего плохого вроде бы произойти не должно.  
До отбоя время еще было, и я предался ленивым мечтам: вроде бы я уже соорудил свою bundle boat и плыву себе на юг да на юг, преодолевая, как водится, всякие препятствия – штормы, штили, шквалы и прочее.  Решил плыть от острова к острова так, чтобы постоянно видеть землю.  На всякий случай.  Just in case.  

В первом своем вояже по Аралу на «Меве» с Машенькой (так я ее, кажется, здесь обозначил) я тоже поначалу трусливо жался к берегу – все-таки баба на борту – но потом раздухарился и стал рулить от мыса к мысу, а поскольку расстояния между крупными полуостровами на северном побережье Арала приличные, иногда на целый дневной переход, то, бывало, по многу часов подряд болтались мы, почитай, в открытом море.  Насчет дурного нрава Арала я тут уж порядком излагал, и тот раз тоже исключением не был: частенько после долгого штиля, когда все матюки уже истощились и приходилось садиться на весла, налетал свежий ветерок, немедленно вслед за тем с каждой минутой крепчая, и начиналась несусветная толчея.  
Об это время я вновь начинал отчаянно трусить.  Повторяю, все-таки баба на борту, но не в этом лишь дело: у любого швертбота насчет остойчивости и устойчивости довольно хило, а про разборную «Меву» и говорить нечего.  Ей вообще теоретически положен предел – триста метров от берега, типа «за буи не заплывать», но кто ж у нас такие вещи соблюдает, смешно об этом говорить.  Имея резиновые воздушные мешки вдоль бортов, «Мева» более или менее непотопляема, но вполне перевертаема, а до берега мили и мили.  
Ну вот, перли мы, как сейчас помню, от полуострова, как бишь его, Чубар-Тарауз вроде, на полуостров Каратуп, оставляя справа по борту залив Паскевича, и все было донельзя мило.  Солнышко жарит, но в море это не чувствуется, небо голубеет бирюзовей бирюзы, зеленая волна играет, чайки орут и машут крылами, мачта поскрипывает, ветерок несет нас нежненько от волны к волне.  Дама моя лежит, мяса раскинула, практически au naturel
, а я на нее любусь и борюсь со всякими скоромными порывами.  А как не бороться, у меня же в одной руке румпель, в другой гика-шкот, и попробуй их оставить – сразу напорешься на крупную неприятность.  
Неприятность, надо ли говорить, не заставила себя ждать.  Ветер помаленьку рассвирепел, а потом и вообще сорвался с буя, лодочку положило на правый борт, и пришлось мне откренивать ее изо всех моих мизерных сил.  Я перескочил с удобного своего сиденья на планширь левого, наветренного борта, сунул ноги в ножные ремни, растянутые меж шпангоутами
, и практически вывалился всем телом за борт, только и держась, что ногами.  Вот в таком положении я и принялся считать затылком волны и орать на спутницу, чтоб она тоже держалась подальше от подветренного борта, а не то перевернет нас нах ...  
Ну, и разные эпитеты тут рассекают воздух, как же без этого.  Во-первых, страшно; если случатся перевертусеньки, то на ровный киль лодку при такой болтанке ни за что не поставить, а до берега, как я уже заметил, немеряные мили.  Во-вторых, планширь немилосердно режет заднюю поверхность бедер, ремни пережимают лодыжки и голени еще больнее, а поменять положение не моги – чуть выпрямишься, и лодка черпает подветренным бортом влагу ведрами.  При всем при том надо рулить (хорошо хоть я румпель в свое время удлинил) и переживать разные переживания – как бы не опрокинуться «на волну», то есть как раз туда, куда ты открениваешь, ибо такое тоже бывает, и очень даже бывает: либо ветер вдруг зайдет или мгновенно стихнет, либо волна в этом сумбуре толкнет с противоположного борта.  И глотай тогда соленую водичку, а она такая невкусная...  
Все, я говорю, бывает; а еще бывает так, как на самом деле было.  Видно, я напрягся, пытаясь восстановить кровообращение в отмерших ногах, или лодку ветер сильно дернул, теперь уж не восстановить картинку, только лопнул ножной ремень, и я кувыркнулся спиной за борт,  только ножки мелькнули.  Но это бы еще ничего.  Самое смешное в другом: я взмахнул руками, и гика-шкот, который я держал в левой руке и теперь выпустил, каким-то хитрым манером захлестнулся вокруг шеи и завязался мудреным узлом, какой нарочно не придумаешь.  Получилась такая развеселая картинка: «Мева» летит под обоими парусами, как ошалелая, и тащит меня за собой на гика-шкоте, замотанном вокруг шеи, так что и непонятно совсем – утопить меня решили или удавить.  Это бы еще ничего: на тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная и далее по тексту, а шея у меня не такое выдерживала, и если б меня и удавило, то не сразу.  Но тут любимая женщина, в недавнем прошлом девушка, решила меня спасать и потянула за шкот изо всех своих сил и всем весом, помноженном на истерику, и это уже было серьезно.  
Выручила меня «Мевочка», умная моя девочка.  Предоставленная самой себе, она сделала то, что на ее месте сделал бы любой парусник – аккуратно привелась к ветру, паруса заполоскали, заплевали, лодка потеряла ход, и прежде чем она стала уваливаться под ветер на другом галсе, я в два гребка догнал ее, уцепился за борт, подтянулся и что-то такое прохрипел, от чего Машенька немедленно бросила шкот и долго на меня потом дулась.  
Вот такую историю я вспоминал-переживал, посапывая и клюя носом после сытного грибного обеда-ужина, и то ли от грибов, то ли от чего еще переживания перетекли в какую-то чертовщину, которая должна бы вызвать сугубое удивление, но ничего такого не вызывала.  Смотрю, за гика-шкот тянет вовсе не бывшая девственница Мария, а Эмка собственной персоной, и рожа у нее такая задумчивая, вроде тянет за веревку и гадает: удавлю, не удавлю...  И «Мева» уже не «Мева», а яхта под стать яхте Онассиса, но это я как раз могу понять: как-то в разговоре с теми америкосами я назвал «Мевочку» яхтой, “a yacht”, и они долго ржали и всячески веселились.  В их представлении a yacht – это как раз то, что бывает у Онассиса или королевы Елизаветы, а у меня всего лишь sailing dinghy, лодчонка под парусом.  
Наверно, назло им «Мевочка» обратилась вот в это белое чудо, высота борта с небоскреб, и я по борту карабкаюсь, ухватившись за веревку, как по скальной стенке, упираясь в борт ногами.  Дальним эхом прошло слабенькое удивление: в скалолазании так не бывает, таким манером можно спускаться – например, дюльфером – но никак не подниматься по стенке, особенно с петлей на шее, и при чем тут петля, откуда...  Но мне, наверно, очень хотелось наверх, потому я и не задерживался на этих несуразностях.  
Сам момент, когда я вылез на палубу, как-то не запечатлелся, но во сне такие провалы – нормальное дело, еще и не такое бывает.  Помню только, что стал надвигаться на Эмку, уже без петли на шее, а что это была именно она, могу поклясться: ее груди до пупа, вислый живот, тощие ноги, ужасные колени и кошмарные ступни, и глаза вроде ее; большие, во всяком случае.  Голенькая, даже без купальника.  Я так и подумал: на яхте процветает нюдизм.  Она от меня задом, задом, потом повернулась и просочилась в дверь, сквозь две полуоткрытые высокие, болтающиеся, тяжелые, чуть ли не бронзовые, створки, а я за ней.  
За дверью оказалась кают-кампания, хотя по-настоящему должна бы быть рубка.  Что там было в деталях, не разглядел или не помню, только возникло общее впечатление незаметной, тонной роскоши.  Был диван, белый, атласный, а рядом с ним, спиной ко мне, еще одна нюдистка, но не в пример более благородных статей, чем моя калоша – вся из себя извилистая, загорелая, и волосы каштановые, пышные.  Была ли там супружница где-нибудь в углу, сказать не могу – потерял интерес и тихой сапой,  уже сам в костюме нюдиста, подобрался к этой каштановой куколке, стою, ничего такого не делаю, только стою очень близко и касаюсь ее одной, но очень горячей деталью.  Так и замер, однако чувствую – что-то назревает.  Тут она ко мне полуобернулась, профиль такой нежный, и я ее сразу узнал – учительница английского в десятом классе, невероятно хорошенькая куколка, только что из вуза.  И вот, когда она ко мне так слегка обернулась, со мной – возможно, от испуга – чуть не приключился липкий конфуз, я еле успел проснуться и удержался только мощным усилием воли.  
-- Ни хрена себе грибочки...  В моем-то возрасте, -- промычал я и полез наружу.  Там я долго стоял, сонно соображая, к чему мне было такое видение и из чего оно сложилось.  Ну, с роскошной яхтой понятно, я перед сном вспоминал «Мевочку» и думал о ней, как о яхте, а во сне слово обернулось другим смыслом.  Так сплошь и рядом бывает, тут и венских мудрецов читать не надо.  Подъем по стенке можно толковать как спуск, тем паче, что так и вправду не поднимаются...  А куда спуск? Известно куда.  В трещину в мехах.  На дно.  В ад, а там чуть что – и пожалуйте на раскаленную сковородку желаний.  С Эмкой тоже понятно – я ж сегодня вспоминал про сибирскую нашу страду, она и вперлась в кадр вместо Машеньки.  А вот чего там наша англичанка делала, да еще в таком виде, после стольких лет, бесстыжая ее милая рожица...  Ведь ничего такого не было, одно кокетство и роман взглядов, ей мой public school accent нравился, так не ей одной.  А тут такой выброс из глубин, как на Солярисе...  Худо, совсем худо.  
Я еще постоял, послушал, как шлепают волны – пллоп...  пллоп…  Поглазел на лунную дорожку в бухте, потом на звезды.  Все очень мило – и все равно тоска.  Ко мне подбежал Ежа, любопытно потыкался в ноги.  Я присел на корточки и изложил ему конечный вывод мудрости земной.  
-- Домой мне надо, Ежа.  Поближе к теплому, к женскому.  А то, понимаешь, уже до учителки дошло...  Чокнусь тут с тобой и сам не замечу.  На сексуальной почве, как самый зауряд-пошляк.  Ладно, пошли спать.  Тебе этого не понять.  Хотя чего тут понимать...  Не бином Ньютона.  Ой, не бином. 
Глава 32.  Drang nach Osten
Утренняя авантюра.  –  Ужо вас, ядовитое семя! –  Еж и я.  –  Марш энтузиастов.  –  Встречи в пути.  –  Цветочки-камикадзе.  – Птичий Эдем.  – Новый стан.  – Охотничья горячка.  – Ночные верлибры.  – Охота с подсадной и сучья на генеалогическом древе

До утра мне еще не раз всякая мутота лезла в голову – грибочки на рыбьем жире делали свое дело.   Снилось все, кроме голубой сирени, но я с этими сновиденьями разбираться не стал.  Я здесь не затем, чтобы «Анти-Фрейд» писать, хотя зачем я вообще и здесь в частности – это тоже из области мути.  В гроба мать эту муть.  
В то утро я себя как-то особенно пружинисто чувствовал.  Размялся как следует на суше и уже собирался лезть в воду на сеанс закаливания, как мне вдруг стукнуло: если я вчера выдержал ледяной муки пять минут, не вытерплю ли я сегодня все восемь?  А за восемь минут можно попробовать и загарпунить кого ни то.  Ангел справа что-то несмело булькнул про рецидив, но я только головой мотнул.  
Все же в воду лезть решил не голеньким, а сколь возможно утеплившись.  Облачился в свой шерстяной костюмчик-пижаму, перетянул поясом, чтоб поближе к телу льнул.  Потом  натянул комплект номер раз – маску, трубку, ласты – осмотрел и зарядил титановой стрелой гавайку, попрощался с Ежом и осторожно, без всплеска, опустился в воду бухты около того места, где мне подфартило с судаком.  
Ежик, путавшийся под ногами и наблюдавший за моими приготовлениями с чрезвычайным любопытством, подбежал к самому краю, но последовать за мной не рискнул, только пару раз подпрыгнул на месте, как имел обыкновение делать в минуты душевного волнения.  
И правильно еж сделал, что не полез.  Под водой было чудно – переливы света в прозрачнейшей воде, колыханье водорослей, поблескивание камешков и чешуи рыбок, все такое знакомое и от чего я во благовременьи напрочь балдею – но сейчас-то какое в тракшу благовременье.  Холод забрал с первой секунды, аж лоб заломило, так что любоваться красотами было недосуг.  Замерз я моментально и капитально, как ни убеждал себя, что мне в костюме тепло, ну просто намного теплее, чем голяком.  
Везет все же дуракам.  В зарослях, где погиб судак, суетилась масса мелкой рыбешки, и только я начал примериваться стрельнуть по одной безобидной твари из тех, что чуть покрупнее, с ладонь, как слева на меня наплыла целая стайка приличных сазанов, а некоторые так были просто весьма крупные, но те держались подальше.  Я выстрелил автоматически, навскидку – мимо.  Рука дрогнула – то ли от волнения, то ли от собачьего холода.   

Я мысленно завизжал и принялся лихорадочно выбирать гарпун-линь, тянуть к себе стрелу, чтоб перезарядить, и тут эта сазанья свора окружила меня, подплыла на расстояние вытянутой руки, а некоторые – то ли самые наглые, то ли особо тупые – прямо тыкались мордой в маску.  Сазан вообще любопытная скотина, у меня такие случаи уже бывали, но никогда до тех пор я не успевал перезарядить оружие: только перезарядишь, а они уже отплыли подальше или вообще исчезли в одно мгновение, нету их, растворились вдали, и начинай все сначала.  Это все так отчетливо вспомнилось, я чуть было не заплакал в маску, однако делал все споро, но плавно – чуть дернешься, и эта лупоглазая братия прыснет от тебя, как от прокаженного.  Плавно перезарядил гавайку, плавно повел своим куцым стволиком в направлении ближайшего, не самого крупного, но выбирать было некогда, и плавно и злобно нажал на спуск.  То-то он устроил кутерьму, завертелся юлой, посверкивая на солнечном луче крупной чешуей, но все это было без пользы, стрела пробила его брюхо насквозь, и он только запутался в гарпун-лине, хотя едва не вырвал гавайку из рук.  Трусливых соратников его в одно мгновенье ветром сдуло.  
Дрожа и бешено отфыркиваясь, я вылез на камень и огласил окрестности победным казачьим гиком, слегка прерывистым от дрожи, потом торопливо содрал с себя костюмчик, подставил покрытое пупырышками тело солнцу и принялся энергично растираться и размахивать руками.  Сазан все подпрыгивал на камне, и я утихомирил его рукоятной гавайки по лбу, поднял плотное, тяжеленькое его тельце и показал Ежу, который беспокойно шарахался по берегу.  Смотри, говорю, Ежа, какой красавец, тебе такого в век не поймать.  Локтевой рефлекс в действии.  Хоть ежу, а похвастаться надо.
Завтрак у нас был роскошный – свежая сазанятинка с остатками вчерашних грибов.  После завтрака я стал решительно собираться в дорогу.  Пора начинать еще одну новую жизнь.  Выволок из палатки весь свой хабур-чабур, потом снял саму палатку, и тут меня поджидал сюрприз пренеприятнейшего свойства.  Только я убрал складные колья-стояки и откинул палатку в сторону, как с того места, где она стояла, во все стороны брызнули скорпионы, масса скорпионов.  Я взревел, скакнул вперед и завертелся, словно дервиш, мстительно давя их пятками галош.  И был я не одинок в своем гневе: Ежа со своей стороны метался как угорелый, прыгал мячиком и азартно щелкал этих мерзких тварей – я так никогда не смог бы.  Ежам не страшен змеиный укус, у них в крови есть свой антидот на него, про это я знал, но чтоб они еще и на скорпионов охотились, видел первые, и я его искренне возблагодарил.  
Нет, каково.  Оказывается, я все это время давал приют скопищу ядовитых тварей.  Симбиоз, понимаешь, развел, а сам о нем ни слухом, ни духом.  Видно, скорпионы, очнувшись от спячки, побрели куда глаза глядят и нашли себе приют под полом моей палатки, целое гнездовье устроили.  Небось, на свет очага наползли.  Я еще очень легко отделался – одним укусом, да и то, когда сам сунул руку под палатку, на их, можно сказать, территорию.   В остальное время эти твари меня благородно не трогали.  Могли ведь и в спальник залезть, хотя я его по застарелой привычке каждое утро вытряхивал.  Могли укусить меня, спящего, в ухо, в глаз, в ноздри, в область сердца.  Вообще страшно подумать, куда еще могли укусить; в мою приватную сферу могли вторгнуться.  Тогда уж точно никакая моча не спасла бы.  Вот так: век живи, век учись, и дураком копыта откинешь.  Уж теперь я буду ставить палатку так, чтоб под нее ни один муравей не заполз.  И пол надо регулярно простукивать чем-нибудь, хоть кулаком.  Давить под ним тварей.  Но все равно тоска сжала сердчишко.  У Бога всего много; захочет – еще не то учудит.  
Из-за этой возни мы отправились в путь довольно поздно.  Я почему говорю «мы»: Ежа я решил взять с собой.  У нас с ним установился сердечный контакт, и сложилась целая история совместных переживаний.  Жили мы душа в душу, если не обращать внимания на его привычку бедокурить по ночам и если заблаговременно принимать меры.  Кстати, и от скорпионов меня спасал именно Ежа, очень даже может быть.  Только какой-нибудь членистоногий намылится в палатку залезть, а Ежа его цап – и перекусит пополам.  Как давеча.  Я с некоторым смущением вспомнил угрозу заменить его на более спокойную черепашку.  Что черепаха.  Балда бронированная, никакого с ней контакту, разве что написать ей на панцире масляной краской: «Серый и Ежа здесь были».  И дату, на память.  
Короче, засунул я Ежака в рюкзак под клапан, сверху пристроил добытую вчера связку лиан, и потопал.  Пассажир все время беспокойно скреб когтями; ничего, потерпит, тут ходу всего минут двадцать, от силы полчаса.  Но все равно это был поход с рюкзаком за плечами, я шагал, любовался цветистым  пейзажем и горланил свою любимую маршевую песнь, подслушанную давным-давно, в развеселом моем детстве, у солдатиков британской оккупационной зоны.  Мотив Colonel Bogey, слова народные.  Примерно так: Hitler  has only got one ball,  Göring has two but very small.   Himmler  is very sim’lar,  but poor old Goebbels  has no balls  at all!  И припев, сволочным голосом: Bollocks!  And the same to you! 

Я орал с таким энтузиазмом и abandon
, что скоро охрип и бросил это занятие, тем более что песенка напоминала о таких вещах, о которых не было никакого настроения вспоминать.  Той войной ушибло несколько поколений, но некоторым, из тех, что выжили и доживают, дано еще утешаться памятью о разных ихних героизмах, а что досталось нам, пацанам тех лет?  Жуть вспомнить, и не надо вспоминать.  Хотя забыть тоже трудно.  Я вот до сих пор от мата отчиститься не могу, въелся во все поры.  Зря, что ли, бабушка говорила: лингвистически очень одаренный мальчик.  
В движении было очень тепло, даже жарко, и чем дальше от моря, тем сильнее это ощущалось.  Земля уже потихоньку разогревалась и млела, торопилась наиграться досыта перед адом азиатского лета.  Такие были мои фенологические наблюдения.  Живности попадалось поменьше – видно, змейки-ящерки уже зарывались в песок, там им прохладнее.  И точно, скоро я засек крохотный непонятный сучок над песком.  Подкрался поближе – оказался песчаный удавчик, его характерная башка.  Это он так, мерзавец желтоглазый, охотится: зарывается в песок целиком, только кончик морды снаружи, и подстерегает зазевавшихся козявок и прочее.  Меня почему-то не испугался, смотрит невозмутимо и даже как-то осмысленно: проходи, мол, чего стал, верблюд двуногий.  Я хотел было спустить на него Ежа, но потом пожалел времени.  Пускай живет, посля повесим.  Ежа сам себе на месте пропитание мигом найдет.  Ушлый мужичонка.  
Из птичек на пути попадалась сущая мелочь.  Из них в лицо я узнал, пожалуй, только каменку-плясунью, и то только потому, что она беспрестанно глубоко приседала и кланялась, танцуя на саксаулине.  Каменка – необычайно грациозная птичка, кланяется не столько заискивающе, сколько именно грациозно.  Я с ней тоже раскланялся, хоть под рюкзаком это трудно, а приседать не стал.  До сих пор не знаю, почему ее зовут каменкой.  Там ни одного путного камня на понюх нет, только песок да кое-где глина.  Есть камни в бухте, но в бухте нет каменок.  Мир – сплошная загадка.  
А вот загадка на засыпку: кучка мелко раздробленных панцирей черепах, усеявших глиняную, убитую, словно ток, проплешину.  Я остановился, разглядывая эту гекатомбу.  Постоял-постоял, и разгадка сама собой выплыла из памяти: это орлы поднимаются высоко-высоко в небо, таща в когтях черепаху.  Там, наверху, когти разжимаются, бедняга летит вниз и бьется со страшной силой о твердую сухую глину, панцирь разлетается – и кушать подано.  Ах, орлуша, орлуша, большая ты стерва, сказал бы отец Федор.  Эсхилу, говорят, вот таким манером башку размозжили.  Орел принял его лысину за камень и уронил ему на маковку тупой твердый предмет, говоря языком милицейского протокола.  Я с опаской посмотрел в небо: я хоть и не бог весть какой трагедиограф, и башка вроде еще не совсем лысая, но орлу ж всего не объяснишь...  
Наверху было чисто.  Сюда, видно, не всякий орел долетит, из орлов тут один я.  А добычи им здесь – невпроворот.  Куда ни глянь, ковыляют эти бронированные недоумки.  Когда подходишь к ним поближе, они долго и тупо пялятся на тебя, бессмысленно моргают маленькими подслеповатыми глазками, потом втягивают ноги и голову под панцирь и думают, что все их проблемы решены.  И какой же надо быть бессердечной скотиной, чтобы пустить этого клинического придурка на суп.  
 -- Ничего, рыбка кончится, придется и тебе черепашьего мясца попробовать...  
А вот интересно, Эсхилу приходилось черепашьим супчиком питаться? Если да, то гибель от удара черепахой по кумполу – это такая poetic justice
, что в сто лет нарочно не придумаешь.  Небось, мой приятель  Савва так забавляется от скуки.  В редкие минуты отдыха от черных шахмат.  Действительно тонкая работа.  Филигранная.  
Забавные номера все же память иногда откалывает.  В упор не помню, где и когда я читал про Эсхила, и наверняка десятки лет про него не вспоминал, а тут память возьми и выброси факт на бережок.  Фантастика.  Правда, дальше с памятью пожиже будет.  Что я еще про этого грека помню?  Ну, Маркс его любил.  Эсхила, Шекспира и еще кого-то.  Сервантеса вроде бы.  Ну и что?  За что любил-то?  Чего он такого сочинил?  Кажется, «Персы».  Точно.  Потому что он сам с ними воевал, надев доспех на рамена; было дело.  Потом – «Семеро против Фив».  Это я определенно помню, кино такое было.  Пазолини-Антониони, кто-то из них.   В «Иллюзионе» смотрел и еще в темноте руку на чьей-то дряблой ляжке держал, прощупывал мускулатуру.  Отставить ляжки.  Про что кино-то?  Убей не припомню; кино дурацкое, сплошной подтекст и символятина.  Отдельные картинки мелькают – какие-то придурки бегали по пыльным проселочным дорогам в идиотских квази-исторических доспехах, с какими-то чайниками на голове.  Режиссер сюр давил.  А про что кино – ни зги.  Ни строки не всплывает.  Из «Персов» тоже, не говоря про остальное.  А еще образованный человек называюсь.  Дома полез бы на полку, достал том да почитал, а здесь куда полезешь?

В том вся и печаль.  Если тут остаться навек, или хотя бы на пару лет, выветрится все на хрен из головы, даже немногое, что там еще плещется.  Будет, как в том гусарском анекдоте: Пардон, мадам, одичали-с.  Коз эбем-с.   

В испарении этом есть, правда, некий silver lining
: вместе со всем прочим испарится и моя ressentiment’ность, все это злобствие на баб и на жизнь вообще, все забудется за полной ненадобностью – но!  Что придет на их место?  Злоключения могут вытеснить хлам из души, но чтоб ее еще и выбелить, это навряд.  Пустота на месте хлама может быть заполнена чем угодно – скорей всего дерьмом да пустяками.  Ангельские крылышки сами собой не вырастут.  Скорее шерстью покроешься, клыки отрастут.  Прямохождение надоест, так на четвереньках поскачешь.  

А как же тибетские монахи-одиночки?  Йоги в лесах и на горах?  Наши столпники и затворники?  Надо иметь сумасшедшую силу духа, чтоб так сидеть, пялиться на свой пуп, медитировать годами и просветляться, просветляться, просветляться до полной прозрачности...  Есть вопрос, однако: А на фига попу гармонь?  Какой мне навар с этого просветления?  Хочу ли я его?  Или мне самый смак – остаться тем, что я есть, жалким человечишкой среди себе подобных?  Притремся как-нибудь.  Даже если дым пойдет от притирки.  Дело житейское.  
Такой поворот мысли мне понравился, и я пошел бодрее, но потом засомневался.  Легковесно как-то получалось.  Если б я писал музыку, то в этом месте получилось бы замедление темпа, нерешительность и неопределенность.  Потом – туповато-мажорное разрешение: Работать надо.  Так народ цыганкам-попрошайкам говорит, и народ прав.  Душа обязана трудиться.  Чистить перья, здесь и сейчас.  Вспоминай Эсхила, да хоть Софокла, но дно от ракушек надо чистить, безотлагательно.  Только крылышки отращивать не след, а то вернешься в мир – тебе их быстро пообрывают, и будет больно.  Для души можно культивировать ироническое отношение к гримасам рока.  А то, понимаешь, заныл – ему, мол, насмешливый рок все дороги к блаженству закрыл.  Он, падла, насмешливый, а я еще насмешливей.  Мы еще померяемся гениталиями, у кого длиннее.  
Такие были мои размышления по ходу.  Но большей частью я любовался на цветочки.  В серединке острова почему-то преобладали солянки – лимонно-желтые и бордово-красные, но цвели и маки и даже совершенно неуместные здесь незабудки с открытыми ротиками.  Изящные незабудочки росли сплошной голубой полоской, и когда я к ней приблизился, на меня пахнуло прямо нектаром каким-то, и стало особо грустно: камикадзе какие-то, а не цветочки.  Скоро вся эта роскошь завянет и пропадет, а с ней завяну и пропаду я сам.  Тут я резко ускорил шаг и заорал: «Пессимизм не пройдет!  No pasaran!»  Пара дней, и лодка-сноп будет готова.  Прощай, остров Везенья-невезенья.  Потом еще дня три-четыре, ну максимум неделя, и – привет, цивилизация, давно не виделись.   

-- А что, оптимизм не хуже глупости.  Любое лыко в строку, лишь бы помогало.  Болван-оптимист пролетит над препятствием и не заметит, а ты, Спиноза недоделанная, так и будешь сидеть на берегу и вонять носками от страха.  
Носки не носки, но сероводородом слегка начало попахивать.  Я уже подходил к камышам.  В этих зарослях всегда так: они заиливаются, растения гниют, дохлая рыба и птица гниет, черепахи от большого ума тоже сюда заползают, их засасывает, и конец один – гниенье.  Плевать.   Запах – это не смертельно.  Небось, принюхаюсь.  
Площадь камышей была невелика.  Они, видно, заполняли мелкий заилившийся заливчик метров двести пятьдесят по фронту.  Но сколько тут скопилось живности – мильон!  Я уже издали видел, как над камышами сновали стайки птиц, а при моем приближении вообще поднялся переполох.  Больше всех орали и суетились неинтересные мне чайки, однако достойные пернатые тоже порхали если не тучами, то порядочными стаями, не считая одиночек и пар.  Будь у меня хвостик, как у спаниэля, я бы молотил им безостановочно, чисто от охотничьего азарта.  Чуть ли не с каждым шагом картинка менялась, поднимались новые табунки, и во мне поднимался восторг.   Однако и виноватость какая-то мохнатая шевелилась: у них тут целый мир, а я иду, орясина, распугиваю их без всякого прока для себя, не говоря уж о них.  Птичек было жалко.  
Первыми, когда я был еще далековато, сорвались серые журавли.  Порядочная стая.  Степенно удалились, успокаивая друг друга: курлы, мол, курлы, ничего дурного не случилось, но лучше поберечься, мало ли дурачья тут бродит, корчит из себя громовержцев, а у нас потом родственники пропадают, вот только что был, и нету.  Зря это они, конечно, могли бы и не улетать, ужились бы как-нибудь.  С другой стороны, у меня ж на лбу не написано, что я чту Красную книгу и правила охоты.  А каракалпаки их молотят почем зря.  Все подряд метут, черти плотоядные; у них все в плов годится, если баранины нет.  
Потом я аж зубами клацнул от изжоги: с нервным гоготом поднялся табун гусей голов на полсотни, выстроился в линейный порядок и потянул за горизонт.   Захлебнуться слюной можно было от этих видений с поджаристой корочкой, и я горячечно заныл, ни дать, ни взять коллега Паниковский: Гусь!  Крылышко!  Шейка!  Ножка!  Ах, как я люблю эту птицу!  Это дивная жирная птица, честное, благородное слово...  А что делать?  Только ныть.  Где уж мне добыть эту благородную птицу.  Это ж аэроплан, а не птица, ее из дробовика пока уговоришь – притомишься, а у меня что?  Барахло на резиновой тяге.  Из него, может, и можно сразить гуся.  Если он тебе на голову предварительно сядет.  
Я постоял, попереживал, и только сделал несколько шагов, как в воздух поднялись атайки, тяжелые такие утки.  Про них известно, что гнездятся они в глиняных норах.  Я их когда-то молотил порядком, хотя мясом они жестковаты.  С громкими воплями они унеслись куда-то – должно быть, на соседний остров.  За ними, сверкая мощными крыльями, улетели крупные пегие утки, потом стали сниматься кряковые, широконоски, шилохвость, нырки, лысухи, господи, сколько их, и все такие вкусные...  Последними ретировались шустрая утиная мелочь – чирочки; эти, пожалуй, вкуснее всех, но что уж травить душу.  Жаль, конечно, что распугал столько добра, но место кормное, ночью утки обязаны вернуться, если они не пролетные.  А местные попривыкнут ко мне и будут тут и днем ошиваться, куда они от гнезд денутся.  
Я еще немного повздыхал, но скоро утешился: среди камыша болтались на слабом ветру коричневые цилиндрики-початки рогоза.  У него вполне съедобные молодые побеги, а также корневища, если их хорошенько обжарить.  Все время хотелось добыть чего-то растительного и съедобного.  Рыба – вещь хорошая, но от однообразия можно взвыть.  Все в жизни приедается.  Сама жизнь приедается, ну ее на хрен.  Один старик у Тургенева так и говорил: Жуешь, жуешь хлебушко, инда притомисся; уж больно долго жуешь.  Он еще потом повесился, экзистенциалист квасной.  Не, мы теперь ученые, мы пойдем другим путем.  
К дьяволу философию, надо обустраиваться.  Первым делом – выбор места стоянки.  Лагерь разбить решил не за камышами, а поближе к чистой воде, чтоб было куда спускать построенную лодку.  Болван Крузо долбил-долбил ствол, угробил массу времени, соорудил посудину, а дотащить ее до воды так и не смог, тупица, и сгнила она без пользы.  Славно, что я это вовремя вспомнил.  Значит, надо лепиться к выходу из заливчика, причем с северной стороны.  Я уже решил – как построю лодку, первым делом обогну остров с севера и спущусь с попутным ветром до места постоянной дислокации в бухте Славной.  Там – остатние доделки, приготовление запасов, последние молитвы, и аля-улю, по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там.  Знать бы еще, где это «там».  
Я побрел потихоньку к северному мысу заливчика, причем с удовольствием отметил, что кулички – среди них и довольно крупные: шилоклювки, ходулочники – шастают по грязи с краю камышей по своим делам и не больно меня пугаются.  Так, поорали для приличия, но протест скорее символический.  Они небось простодушно уверены, что я их не трону, разве будет такой здоровый трогать таких маленьких.  Сорвалась, правда, пара бекасов и с истошным писком, мотаясь из стороны в сторону, унеслась в туманну даль, но эти – психи известные.  Мне бы сюда песика да копеечное ружьишко, я бы им устроил веселую жизнь, я б им процитировал Остапа Вишню: А жарят бекасов, не росчиняючи, то бишь со всем говнецом.  Ну разве что выдавить можно частично содержимое кишочек.  Во-во, голодной куме бекасы на уме.  Наверно, это и есть самое естественное отношение к миру – плотоядное.  Се человек.  В смысле, ecce homo…

Камыши кончились, но мыса, собственно, не было.  Так, легкое незаметное закругление.  Тут, с этой стороны острова, все вообще плоско и ровно, и глубины, небось, пустяковые, сплошное мелководье тянется далеко от берега, как в Анапе.  Я еле отыскал песчаный бугорок повыше: не дай бог, подует восточный ветерок, нагонит воды, и поплывет моя палаточка.  Знаем мы эти аральские штучки.  И что за жизнь – всего бойся, все предусматривай, ни минуты расслабухи.   

-- А ты как хотел.  Не нравится, так и сидел бы на своем шестом этаже, слушал соловьев и подвывал им в тоске: На волю, мол, в пампасы.  Вот они тут и есть, твои пампасы, хоть на хлеб их намазывай, хоть так ешь.  
Я скинул рюкзак и первым делом выпустил на волю Ежика.  Он недовольно пофырчал и тут же принялся бегать и осваиваться на новом месте, все обнюхивать, мимоходом слопал какого-то жучка-паучка.  Нет, Ежа нигде не пропадет.  Оптимист по природе.  Пример, достойный подражания.  
Вдохновленный, я быстренько поставил палатку, разложил в ней вещички и побежал собирать дровишки для костра.  На этом берегу плавника поменьше, но на мою долю хватит.  Труднее было с камнями для очага, но в конце концов нашел несколько, у самого уреза воды.  Сложил, обильно обмазал глиной и ямку в песке вырыл поглубже: не дай господь искры из костра отнесет на сухую прошлогоднюю траву и камыши.  Вся растительность сгорит синь-пламенем, весь остров сгорит, и животные сгорят, Ежа тоже сгорит, один обгорелый трупик от него останется, если останется.  И буду я тут один куковать на черном, покрытом пеплом песке и посыпать тем пеплом свою дурную голову...  Вы скажете, это невротическте страхи, а я отвечу – именно в этих местах, может, на этом самом острове, хоть и навряд, тот прибалт, про которого я уже говорил, отчубучил в точности такой номер: полез в воду охотиться, бросил костер без пригляду, искры разлетелись, и спалил он остров ни за понюх табаку.  Пришлось переплывать на другой.  А у меня тут поблизости и островов не видно.  Уж я ли не выглядывал, все надеялся признаки жизни найти.  Нуль.  Маячит что-то плоское вдали, но туда я определенно не доплыву.  Вот так и идешь всю жизнь босыми пятками по лезвию ножа.  
За возней часы так и мелькали, и я решил – ладно, сегодня весь день на обустройство, а уж завтра с утра пораньше я ка-ак примусь за лодку, так в два дня и закончу.  А сейчас, раз уж я решил разнообразить диету, пора лезть в камыши за рогозом.  
Только я ступил в заросли, закатав повыше штаны, как из гущины сорвалась одна утица, потом вторая, третья.  Оказалось, их тут еще пачки остались; небось, из тех, что уже сели на гнездо, хотя вроде бы рано.  И я подумал себе – рогоз рогозом, а не худо бы и уточку попробовать подстрелить; вегетарьянца из меня все равно не выйдет.  Представить только – вся рожа в утином жиру...  Восторг.  Охотник я или чучело с бородкой? Надо только скрадок соорудить, шалашик такой из камыша, чтобы поближе к уточками подобраться.  
Наковыряв корневищ и торопливо наломав молоденьких стеблей рогоза, я принялся резать камыш для скрадка.  Работать пришлось чуть не по колено в холодной воде и гнусной грязи, ноги сразу закоцубели, и я то и дело оттаскивал небольшие снопы камыша на сухое – просто чтобы согреться.  Во дела, подумалось мне, а ведь на лодку, пожалуй, уйдет поболе времени, чем я себе рисовал.  Одна резка камыша чего стоит, мне же его понадобится куда больше, чем на этот мизерный скрадок.  От этого на душе стало минорно, но быстро прошло – охотничья горячка обуяла.  
Шалашик я соорудил в виде конуса.  Просто связал верхние концы камышин в пучок, а нижний, широкий край конуса переплел гибкими рогозовыми стеблями, как плетут корзины, и закрепил это плетенье лианами.  Еще один обруч пустил чуть повыше, на уровне бедер, и получилось очень мило.  Скрадок можно было бы еще укрепить и усовершенствовать, но дело шло к вечеру, вот-вот должен начаться вечерний лет, и я заторопился.  Засунул за пояс гавайку и две свои деревянные стрелы, раздвинул камышины, влез внутрь, поднял скрадок за верхний обруч и засеменил к южному концу камышей.   

Там было зеркало чистой воды, небольшая мелкая заводь, и я рассчитывал, что сюда могут шлепнуться утки и подплыть на верный выстрел, хоть шагов на десять, а лучше бы на пять-шесть – стрелы ж у меня неоперенные, тут и на пять шагов промазать не проблема.  Я подтащил скрадок к самому урезу воды, зарядил гавайку и принялся ждать.  Старался притом замедленным дыханием умерить трепыханье сердца, жадно глядя в щель меж камышин на слегка щербатую поверхность заводи, куда должны, просто обязаны были сесть утки.   

Если коротко, ничего из этой затеи не вышло, один пшик.  Лет был просто сумасшедший, как оно и бывает большей частью на Арале.  Утки мотались пачками и поодиночке, и местные, и явно налетевшие издалека – эти на бешеной скорости, со свистом пролетали в отдалении либо вообще под небесами.  Некоторые садились в моей заводи, но совершенно вне выстрела.  Утка вообще остерегается берега, а тут еще незнакомое сооружение там, где вчера ничего не было.  В общем, на мою долю досталась масса адреналина и эстетских волнений, но ничего более существенного.  Один раз неподалеку резво проплыла ондатра, оставляя на поверхности заводи «усы», отчетливо расходящиеся от ее морды, но на что мне ондатра – шапку из нее шить?  Я только проводил ее глазами и угрожающе повел в ее сторону гавайкой, из чистого баловства.  Скоро совсем стемнело, уток почти не было видно, только тени мелькали то ближе, то подальше, да слышался свист крыльев и покрякиванье, а потом и тени исчезли, и лет прекратился.  
Я разрядил гавайку, осторожно вылез из скрадка и побрел на стоянку, от усталости спотыкаясь в темноте.  Эта картинка – тьма, и усталые шаги по темной земле под темным небом – в момент откинула меня лет на двадцать назад, когда я, весь такой юный, взъерошенный и красивый, попал по распределению в глухое, степное ставропольское село и обучал там ребятишек языку германцев.  Ребятишки были славные, с природным, черноземным юморком, но за стенами школы стояла извечная беспробудная пьянка, и я убегал от нее в ширь степи, шатался с ружьишком, гонял куропаток по целым дням, а то и ночи прихватывал, когда случалось заблудиться.  А как не заблудиться – ночь черная, земля черная, небо черное, тучи черные, везде одно и то же – степь да буераки, разве что на речку наткнешься, руку в воду опустишь, чтоб узнать, в какую сторону течет, ну и вроде сориентируешься.  Хорошо еще, если огонек где-нибудь вдали замигает, да только пойдешь на него, а он возьмет и погаснет, и опять ты один во всей вселенной, лишь ветер в стволах за плечом гудит, до того ли грустно, хоть плачь тихими слезьми.  
Это уже из моих собственных юных верлибров, корявенькая такая Gedichteprosa изливалась из меня километрами: Когда заблудишься ночью в степи, То все равно, куда идти,  И вот бредешь и слушаешь,  Как ночной ветер  Неровно гудит в стволах над ухом И глухо падают на землю  Нечастые, длинные шаги...  Точно.  И не такая уж она корявая.  С настроением.  Почти как у Иван Сергеича.  Жаль, И. С. мало кто любит, а снобы так и вовсе терпеть не могут.  Я рано на него запал, как теперь говорят, потому как двенадцать томиков в коленкоровом переплете, они из бабушкиного сундука, а все мое воспитание чувств, почитай, из этого сундука, если не считать бабушки с дедушкой, только как же их не считать...  
Если серьезно, Gedichteprosa под Тургенева есть дурновкусие, и позже я эту напыщенную чушь читал с трудом, но в юности оно было в самую пору.  Жалко себя до пощипывания в слезных протоках, и потому жалобные верлибры – в самый раз, от души.  Мрак, ветер, дикая усталость, никого вокруг, а сам я юный и живой, все так остро, и жалость к себе такая острая.  А как не жалеть.  Вот проплутаю полночи, найду свое село, пройду по мертвой улице к школе, открою дверь в свою каморку (я ютился в крохотной комнате при школе, до меня там жил истопник), в ней будет все так же темно и холодно, ибо никто меня не ждет, ни одна душа.  Тут стихи становились особенно жалобными, потому как уж очень хотелось, чтоб кто-то все же ждал – «улыбчивый, теплый и мягкий,  И немного света –  Для благодарности».  Во сопли.  Жиже не придумаешь.  Самое интересное – писалось для себя, не напоказ.  Кому там покажешь...  
Сейчас было все то же, только идти недалеко, если не считать от камышей до Москвы.  И нельзя сказать, чтоб меня здесь никто не ждал.  Ежик ждал, это определенно.  Только я засуетился насчет ужина, и он тут как тут.  Я сунул ему кусок сазанятины, пожаловался на непруху в части охоты, но от него особого сочувствия не жди.  Самоуглубленный парень – постоит, послушает, иногда фыркнет, и марш-марш по своим ежовым делам.  
Я тоже занялся своими: разжег небольшой костерок, вскипятил янтак-чай, обжарил корневища рогоза, поужинал.  Корешки оказались вполне съедобными, немного похоже на печеную картошку.  Крахмал, он и есть крахмал.  Не зря бабушка с дедушкой рассказывали, как в голодные годы весь рогоз по болотам и речкам начисто вывели – пошел на корм людям.  И все равно очень многие поумирали.  
Я всегда немного злился, слушая, как они про это рассказывают.  Голод и голод, мор, ну вроде как стихийное бедствие, наводнение или холера, хотя у голода были отчетливые авторы.  Сами ж деды рассказывали, как активисты шастали по схоронкам и все выгребали до зернышка; но об этом как-то глухо, нехотя.  Скорее всего меня берегли.  Язык у меня без костей, сболтну где-нибудь сдуру, расстрелять уже не расстреляют, а в дерьмо вляпаюсь.  Натерпелись люди страху.  Но от людей же натерпелись.  Вот и поди разберись.  
Разбираться не хотелось.  Мрачные это материи, и не ко времени.  Сейчас меня другое жгло: как бы уточку подстрелить.  Не столько от голода жгло, сколько от охотничьей страсти.  Больно место для стрельбы благодатное; дичь – вот она, крякает, возится в камышах, а не возьмешь.  Очень это распаляет, всякие кровожадные картинки перед глазами так и мелькают, так и мелькают.  
Я как раз подкладывал деревяшку в костерок и вдруг заметил, что пенечек у меня в руках слегка смахивает на чучело утки – торчащий из него сучок изогнут на манер утиной шейки.  Quelle idée!
 Я повертел чурбачок в руках, вытащил нож и принялся азартно строгать.  Ну и пусть будет топорная работа, это ж не скульптура для музея современного искусства, хотя там и не такое дерьмо выставляют.  Это – всего-навсего чу-че-ло.  От него только и нужен, что силуэт на воде.  Сейчас, по весне, селезень в такой сексуальной горячке, он и на деревяшку полезет со своим извилистым. . .  
Конечно, я в этом смысле от селезня недалеко ушел, но сейчас меня жажда убийства печет, а не ее антипод.  Я строгал и вспоминал свою первую охоту с подсадной.  Лет тринадцать мне было; не человек, а сплошная дрожь и жар и бешеное биение крови где-то у горла.  Я сидел в скрадке – яме, вырытой в песке и прикрытой ветками – и не сводил глаз с утки, привязанной к колу посреди примерно такой же заводи, что и здесь.  Подсадная копошилась в воде, иногда негромко покрякивала, поглядывая в небо, откуда мог свалиться ухажер, и потихоньку плавала в сгущающейся тьме.  Ее все хуже было видно из-за тумана, но стрелять вполне можно.  
Наверно, я замечтался, заслушался, в общем, отвлекся и потому пропустил момент, когда кряковый селезень спикировал в заводь и споро поплыл к утке, а потом они закружились в медленном танце, и я уже не мог различить, где селезень, где утка, они были просто две колеблющиеся тени на серой воде.  Я водил мушкой с одной тени на другую, потом в отчаяньи бабахнул наугад из своей одностволки, и уточка распласталась на воде, а селезень сорвался с бешеным хлопаньем крыл, пошел винтом вверх и исчез во тьме.  Отец мне тогда чуть по шее не надавал – ведь с подсадной такая возня, а тут юный олух гробит и утку, и всю охоту.  Но не надавал; вспомнил, небось, как и самому довелось вот так же сглупить в далекой юности...  А на мне эта цепочка прервется, мне уж некому дать или не дать по шее, и хоть я сам в этом виноват, все равно жалко до слез.  Грустное это зрелище – сухой сучок на генеалогическом древе.  А уж самому быть таким сучком просто космически горько, клянусь Саввой...  
Глава 33.  Адреналиновый денек 

Фаланги, фаланги! – Мое знакомство с змееголовами.  –  Щукобой.  –  Приступ гедонизма.  –  Мои разногласия с Платоном.  –  Нам не до мантр.  –  Я – Номад.  –  Еще раз к вопросу о смысле бытия.  –  Частичная материализация «Фрегада-II».  –  Прелести утиной охоты

Ночью на новом месте спалось плохо.  Мешал непривычный, непрерывный, неприветливый шелест сухого прошлогоднего камыша, да время от времени со страху потихоньку взвизгивал ветер и тоже спокойствия не добавлял.  В какой-то момент мимо прошелестела музыкальная фраза: О чем ты воешь, ветр ночной,  О чем так сетуешь безумно?  Н-да, так он мне и ответил.  Не получилось диалога...  
Опять же волны.  Здесь, как и на стоянке у бухты, волны накатывали на берег настырной бесконечной чередой, и в их шорохе и шлепе была какая-то гармоническая закономерность, только тут она была определенно не та, что там – берег помельче, иной конфигурации, и волны воркотали подальше от пляжа.  Загадку новой гармонии можно было отгадывать всю ночь, или всю жизнь.  Отгадывать не хотелось, а хотелось спать, спать и спать.  
Не тут-то было.  У Ежа, похоже, чего-то заклинило в головке, и он принялся прыгать на палатку, и раз, и два и три.  Я некоторое время терпел, потом очень громко заорал: «Ежа, еж твою в гробину маму, прекрати, уши оборву нах...  !» Бесполезно.  Еще когда орал, я знал, что это бесполезно, только еще больше разъярюсь, и сон улетит куда подальше.  Прыжки продолжались.  Я вылез из теплого спальника, возжег лампаду, взял дубинку и полез наружу.  
Позже мне пришлось долго и униженно извиняться перед Ежом за грязные ругательства и недоверие.  Оказалось, светлое полотнище палатки, или еще что, привлекло несколько крупных фаланг, и они длинным прыжком возносились наверх и шлепались на ткань, а Ежа, естественно, следил за порядком в стане и пытался это дело пресечь.  Пока я все это соображал, одна из этих тварей метнулась на свет лампады и цапнула-таки меня за палец, я чуть светильник не выронил.  Потом я дубинкой посшибал эту пакость с палатки, а на земле Ежа разобрался с ними по-свойски.  Когда короткая схватка закончилась полной нашей викторией, я погасил коптилку, и мы постояли еще некоторое время в темноте, прислушиваясь.  Бандитский налет, похоже, прекратился.  Воин Ежа пошустрил по своим делам, как ни в чем не бывало, а я занялся пальцем.  Собственно, что значит «занялся» -- обработал уже известным способом и даже глину не стал прикладывать.  Фаланги меня уже кусали, и это не так страшно, как обычно рисуют.  Своего яда у фаланг нет, но они кормятся на трупах, и потому на челюстях у них может быть трупный яд.  Значит, надо молиться, чтоб его не было.  Всего делов.  
Я снова забрался в логово.  Сна ни в одном глазу.  Теперь я еще прислушивался, не стукнет ли о капрон запоздалая прыгучая фаланга, но Бог миловал.  Наверняка они на свет костра налетели, а потом на палатку переключились.  Костер надо прикрывать со всех сторон, хотя вряд ли поможет.  Хорошо покорять природу на урчащем чудовище типа Land Rover.  Как в Клубе кинопутешественников.  А когда существуешь на одном уровне с этими гадами, ощущения довольно кислые.  Всякое может приключиться.  Оно и приключилось, что ж тут попишешь.  
Оределенно life is stranger than fiction:
 утром скорпионы, вечером фаланги, полный комплект, и все в один день.  Каракурта только не хватает.  Такого никакая теория вероятности не выдержит.  Вроде как с Эсхилом.  Интересно, сколько еще лысых сходным образом пострадали, и какая была вероятность попадания черепахой именно в эсхилову голову.  Бред какой-то.  А слон в Ленинграде во время войны?  Один слон на тысячи верст, и тот попал под бомбу.  Сло-ожная штука жизнь.  Или просто паскудная.  Один выход – на все происки иметь в запасе пару веских матюков.  
Утром я первым делом потянул к глазам укушенный палец.  Он подраспух, но болел не сильно.  Я снова обильно полил ранку горячим лечебным составом.  Пожалел только, что на этом чертовом острове нет подорожника.  Ну да, раз нет дорог, откуда ж подорожник...  Ничего, на солнце враз все присохнет.  Да здравстует солнце, да скроется тьма на фиг. 
Из-за бурной ночной жизни я порядком проспал; очнулся, когда вышеупомянутое солнце припекало уже всерьез.  Недалеко и до курортного сезона.  Проболтаюсь здесь еще неделю-другую – загара до следующего лета хватит.  Буду король пляжа, хотя тутошный загар не такой красивый, как черноморский.  Зато нет толпы и драк из-за лежаков.  Хоть вывешивай табличку Private над всем побережьем, только кто ее читать будет, это ж чайке-хохотуну на смех...  
Я прилежно разминался, прокачивал одну группу мышц за другой, а сам все косил взглядом на воду вдоль камышей.  Ветерок давно стих, море оделось гладью до самого горизонта, а у зарослей время от времени над зеркально ровной поверхностью высовывались плавники чудовищных размеров: рыба жировала на мелководье.  Теперь нас на суше дикими лошадьми не удержать.  Я наскоро попрыгал на месте в конце разминки, надел костюмчик, препоясал чресла и полез в воду.  
Море у камышей было едва по колено, поэтому вода уже успела слегка прогреться под пылким солнцем.  По сравнению с содержимым моей довольно глубокой бухты она была не то что теплой, но хотя бы не убийственно ледяной, да и солнечные лучи ласкали спину.  Тут можно было охотиться так, как я привык на южном побережье Арала, где такое же мелководье: почти не шевеля ластами, подтягиваясь левой рукой за камышины или подводные кустики либо отталкиваясь ею же о дно, на манер тритона, но одной лапкой.  Дышать при этом надо пореже и помедленнее, ибо даже шум воздуха в трубке распугивает рыбу далеко вокруг, не говоря уж про шлепанье ласт.  Никакого шлепанья, if you please.  
Я полз вдоль кромки камышей и ужасно волновался.  Попробуй не волноваться, если каждую секунду ждешь, что навстречу тебе вот-вот высунется из камышей рыбья морда – сазан, или усач, или судак, или жерех, или вообще сомяра, и надо быть на взводе, чтоб не прошляпить, но и не всполошиться, а сделать все четко и выверенно.  
Как всегда на охоте, встреча получилась совсем не такой, какой воображалась.  Рыбина поднялась со дна, из зарослей травы (ее тут почему-то зовут гусиной) слева от меня и важно так проследовала в камыши перед моей мордой, по фронту, а я судорожно лупанул по ней, попал, но что толку – гарпун отлетел, как от брони, а тварь эта мгновенно исчезла в камышах.  Я узнал эту скотину уже в момент выстрела, а возможно и до: змееголов, по-местному жилямбаш, старый мой знакомый еще по охоте на острове Ержане у самого южного берега.  Когда-то это животное доводило меня до истерики.  Сколько я в него ни стрелял, ни одного не мог взять, а местные браконьеры-егеря убеждали меня, что и не возьму ни в жисть.  У жилямбаша шкура прочная, как кирзовое голенище, ее плоскогубцами приходится сдирать.  К тому ж она смазана толстенным слоем слизи, и хоть подводное ружье у меня было не чета гавайке, отменная пневматика, зверь, а не ружье – все равно вот такой афронт.  Бывали случаи, стрелял я этого черта прямо в упор, в плоский его змеиный лоб, до того близко, что и гарпун из ствола не успевал вылететь, и я чувствовал отчетливый удар в руку, но все впустую.  Гарпун отлетал в сторону, а змееголов исчезал, как привидение.  Был – и нету.  
Еще ребята говорили, что жилямбаш – любопытный и наглый, а когда охраняет свою икру, так вообще звереет, может протаранить проходящую мимо лодку или даже в эту лодку от дурной ярости заскочить.  Тут его только держи, но он, гад, до того скользкий – голыми руками ни за что не удержишь.  У меня самого так приключилось один раз.  Ночью плыл по каналу на крохотной своей байдарке, возвращался из гостей в свое стойбище, зажав меж колен десятилитровую канистрочку с подаренной пресной водой, а этот дьявол возьми и влети ко мне на колени.  Перепугался я кошмарно, чуть не перевернулся и еле-еле вытолкал его локтем за борт – руки ж заняты веслом, в моей душегубке балансировать надо ежесекундно, словно на канате, а тут тебе чуть не за пазуху шлепается это тяжеленное скользкое чудище.  Материал для инфаркта, и только.  
В конце концов я нашел-таки к нему подход.  Бить его надо только в тушку за жабрами, на дистанции не больше метра и только под прямым углом, ровно девяносто градусов.  Чуть закосил – гарпун соскальзывает, и рыбка тю-тю.  А губит жилямбаша именно его любопытство и наглость.  Я другой такой рыбы не знаю, которая при встрече под водой начинала бы тебя пугать, накатывает на врага, словно вот-вот пойдет на таран, жабры грозно топорщит, потом отскочит на несколько метров – и все по-новой.  А ты на нее потихоньку надвигаешься, никакого дерганья, медленно-медленно, и поскольку ты все же больше, он решает с тобой, здоровым дураком, не связываться и прячется.  При этом прячется часто на страусиный манер – змеиную башку в водоросли, а все остальное тело, разукрашенное змеиными разводами, снаружи.  И тут ты аккуратно прилаживаешься, не торопясь, но и не медля, за пару секунд выцеливаешь именно в то самое место и именно под прямым углом, тихонько жмешь на спуск, и гарпун прошивает рыбину насквозь.  В первый раз, когда у меня это получилось, я несказанно удивился, после стольких-то неудач, а потом очень полюбил эти игры в пронизанной солнышком прозрачной воде.  Никакого сравнения с лупоглазым болваном-сазаном, хотя вяленый сазан не в пример вкуснее, аж сладкий, а жилямбаша вялить нельзя, получается доска доской.  Только варить или жарить.  А местные любят из него делать котлеты.  
Все это мне за пару секунд теперь припомнилось, промелькнуло со свистом, и очень я огорчился: надо было не дергаться, а чем-то этого обормота заинтересовать.  В трубку дунуть, например; не слишком громко, но интригующе.  Он бы точно остановился, и завязалась бы у нас, как говорят хохлы, игра в бэ-бэ – хто кого наебэ.  Маху дал.  Дал маху я...  Как тут не расстроиться.  Я даже полез за змееголовом в камыши, туда, куда он исчез, но только нашумел, проталкиваясь сквозь спутанные стебли, и ни черта, разумеется, не нашел.  
Поплыл дальше, но уже с изувеченным настроением.  В таком состоянии боевого духа самое разумное – повернуть назад, тем более, что я уж замерз до дрожи и наверняка до посинения кожных покровов.  Однако упрямо крался дальше, потому как рыба то и дело попадалась, в основном сазанчики, но и плотва была.  На плотву я не разменивался, а по сазанам мазал или не успевал выстрелить.  Масть не шла, и все тут, хоть утопись.  
Рука, сжимающая гавайку, уже дико болела в локте и дрожала так, что я и теоретически не смог бы ни в кого попасть, разве что на арапа.  В конце концов я повернул-таки назад – и почти сразу увидел щуренка.  Обрадовался невероятно.  Из всех рыб щука – самая мне знакомая.  И сразу какая-то дикая ассоциация – как русские солдатики в Крымскую войну, увидав зуавов, повеселели и сразу полезли в штыковую, не глядя на потери, потому как зуавы одеты вроде турок, нами от веку битых-перебитых.  Стрелять щуренка я не стал, больно узкий, промах был бы стопроцентный; но отчего-то повеселел, не хуже тех солдат в белых рубахах под Инкерманом.  
Пополз дальше, и уже видел выход на берег, когда прямо подо мной взмутился ил и что-то резко ушло в камыши.  Я замер, потом еще медленнее пополз вперед.  Там, меж камышей, завиделась небольшая прогалинка, я в нее аккуратно вдвинулся и почти сразу увидел морду сазана, потом еще, но оба ушли, прежде чем я успел направить в них гавайку.  Еще медленнее продвинулся на полметра вперед – и увидел это.  Крупное такое, слегка мохнатое полено, лишь частично видимое, стоймя стоит среди стволиков тростника, чуть не на расстоянии вытянутой руки.  Тут я совсем уже со скоростью мертвеца начал подводить гавайку, а сам себе соображаю: если это – змееголов, под таким углом стрелять бесполезно.  Но тут же вижу – никакой не змееголов, а здоровенная щука: вдоль хребта нет сплошного плавника, нормальный щучий плавник.  Адреналину выделилось, небось, столько, что и рука перестала дрожать, и я незаметно для себя нажал на спуск.  Чирк – и масса мути, швырки рыбины из стороны в сторону, но тут уж, брат, шалишь.  Я шарахнулся вперед, ухватил гарпун, толкнул его вперед-вниз и пришпилил добычу ко дну.  Рывки продолжались, но это уже в пользу бедных.  Я встал на колени, в таком положении отдохнул немного, нащупал гарпун еще и левой рукой, заодно порезался о щучьи жабры, ругнулся, встал на ноги, прижав щуку к животу, развернулся и побрел на сушу спиной вперед.  Несколько раз чуть не падал – здоровенная чертяка билась так, что едва меня с ног не сносила.  Я терпел эти издевательства, пока не отошел от кромки воды подальше.  Тут я кинул гавайку наземь, приголубил щуку пару раз по башке рукояткой ножа, извлек наконец гарпун и положил добычу на песок.  Сам сел рядом, не сводя с нее глаз.  
Щучка была метра полтора длиной, кило на шесть весом, облика скорее даже прямоугольного, чем обычного у щук кинжального.  Небось в приличной возрасте, раз уже слегка мохом взялась.  А нам на это плевать; посолится – похлебается.  Рядом крутился Ежа, и я ему так и сказал: «А нам чихать, что мясо жесткое.  Посолится – похлебается, правда, Ежа?»  Еж подпрыгнул пару раз на месте.  Непонятно, в каком смысле подпрыгнул, но раз он встречал меня у самой воды и неотлучно суетился вокруг, вполне возможно – в смысле одобрительном.  Я еще его подначил: «Щучьих кишок тебе теперь на неделю хватит.  Смотри не объешься, обжора колючий».  Ежа презрительно фыркнул на мои сарказмы, но я ему не поверил.  Ежи навроде китайцев, от всякой дряни балдеют.  
Щучьих кишок и разной полупереваренной ерунды и вправду оказалось порядком.  Я их выложил на берегу, прямо там, где чистил рыбу, и Еж целый день кейфовал; пожует, попьет, поспит на солнышке, потом опять пожует.  Я даже боялся, не случится ли у него заворот кишок.  
Насчет недели я, конечно, загнул: на следующее утро там остались одни крохи.  Небось, птицы расклевали, воронье и прочее, а мог и змееголов из моря выползти.  Он ведь метет все подряд, а по влажному песку или илу скользит не хуже змеи, урод двоякодышащий.  
Щучара эта отняла у меня чуть не полдня.   Я ее и варил, и на вертеле жарил, а остаток пристроил коптиться над прогоревшим костром, так что приходилось время от времени отвлекаться от дел и подбрасывать на угли всякую плавниковую труху для дыма.  Это, конечно, не моя профессиональная коптильня в бухте, но обустраиваться здесь навек и строить новую коптильню я не собирался.  Сойдет и так.  И щука сойдет.  Она оказалась вполне упитанной и не очень и жесткой.  Нормальная такая щучатина.  
Пока возился со щукой, чувствовал я время от времени, что рожа моя расплывается до ушей, а все почему?  Оказывается, я тут умудряюсь не токмо что выживать в суровой борьбе с голодом, холодом, стихиями, скорпионами, шизофренией и психопатией, но вот еще и прибалдел невзначай.  Потешил хищнический свой инстинкт.  А пожелаю – еще потешу.  Море под боком, рыбы в нем, как килек в банке.  Ко всему бы этому еще чуток везухи.  Конечно, везенье завсегда дефицит, а вот обломилась же мне сегодня порция.  Очень это духоподъемно.  Как долгожданный и долго желанный, ароматный поцелуй взасос.  
Короче, вконец одолел меня гедонизм, и пришлось сделать себе суровое внушение: ты здесь, брат, не затем, чтоб подводное удовольствие свое справлять, а чтоб лодку строить.  Вот и строй.  А воровать нечаянные радости в этой юдоли печали, может, и приятно, но чревато.  Гедонизм до безводья и безвременной кончины может довести.  То-то жилямбаши посмеются.  С потрохами труп сожрут.  
Вот так припугнул я себя и пошел резать камыш.   

На этот раз в грязь я не стал забираться, а выбрал участочек, где камыши вдавались углом в сушу.  Не прошло и часа, как у меня уже была порядочная горка длинных, мощных стеблей, но и спина болела смертно от резки в согбенном положении, да и руки все исколол и изрезал.  Хоть ладони к тому времени у меня загрубели до подошвенного состояния, для возни с камышом потребны железные рыцарские перчатки, не иначе.  Я решил чередовать резку с вязкой фасций, но особого облегчения это не принесло.  Вязать пришлось стоя на коленях, опять-таки в согбенном положении, камышины так и норовили расползтись прямо под руками, лианы путались и кололись.  Кайеннская каторга, сухая гильотина, а не работа, и весь мой эпикуреизм истлел, словно легкое облачко в жаркий летний день.  
До чего все лихо получается, пока мечтаешь и планируешь.  А как только врубаешься в грубую реальность, имеешь исколотые руки, резь в спине и крунокалиберный мат по площадям, аж Ежика стыдно.  Небось, как раз из-за такого разлада мечты и действительности Платон и сконструировал свой идеальный мир.  Единственно от отчаянья.  Но кому он нужен, этот мир?  Кому от того легче, что вот есть где-то в эфире идеальная лодка, идеальное все, идеальный Я...  Тут еще вопрос, хочу ли я быть этим идеальным Я; может, у меня другие планы насчет себя.  И второй вопрос – как я могу этого хотеть или не хотеть, если знать не знаю, что оно такое, эта идея меня, и кто ее без меня выдумал, без меня меня женил...  Небось,  идеальный Я – это какой-нибудь эфирный огонек, горит себе и горит без пыли и копоти, а что он при этом чувствует, и чувствует ли что вообще, кроме платонической любви, хрен его знает, Платон на эту тему не распространяется.  Может, ни фига и не чувствует, потому как – зачем? 

Чего-то мне расхотелось быть этим идеальным чем-то, хоть меня никто особо и не приглашал.  Конечно, подзаняться самоусовершенствованием не мешало бы, тем более, что сам себе обещал душевную ржавчину ежедневно усердно драить, пока никто особо не мешает.  Вот прямо сейчас сел бы в позу лотоса, глазки закрыл и давай чистить духовные перышки, мантры бормотать.  Оммм и все такое.  А спина пока отдохнет, и руки подзаживут...  А лодку кто будет тем временем строить, Пушкин?  Александр Сергеич?  Отставить медитацию.  
И вообще, непривычные мы к этим штучкам.  Не приняты они в наших широтах.  Вот попробуй я расстели где-нибудь на святой Руси посреди деревни коврик под липой да сядь помедитировать, мужички ж могут не так понять, могут и морду набить за такое издевательство.  Климат не тот.  Ежели б надрался до изумления и залег в лужу, тогда отношение самое нежное.  Вовек не забуду сельскую сценку: некий козак и впрямь ворочается в луже, встать никак не получается, только на колени, потом опять набок, а мимо проходит молодайка и так его сочувственно укоряет: «Ой дядичку, який же вы аккурэсенький... »  Прелесть, правда?  А мне так никто ни в жисть не скажет.  Ну и не надо.  Может, вот именно сейчас, за этой гнусной и нудной работой, у меня и идет подспудно очищение, а я о том ни ухом, ни рылом.  Хорошо бы.  Процедура как раз для лентяев духа.  
Уф.  Давно ли я дрожал, как цуцик, зубами зорю выстукивал, а теперь вот пот глаза заливает, хоть и разделся уже до плавок.  Да тут и плавки сними, мотай своим боталом туда-сюда, никому до этого дела нет, а жаль.  Меж лопаток уже припекает, не дай Бог сгореть.  Только этого еще не хватало.  Здесь ведь двойная радиация – прямая от солнца и отраженная от моря, как в горах от снега.  Вот где сгорали – до мяса...  
Я натянул тельник и почувствовал, что и вправду слегка подгорел.  Легкий ветерок с моря остужал кожу, до поры до времени ожог не ощущался, а меж тем солнцепек делал свое гнусное дело.  Ничего, снесем и это.  Вынесем все, и широкую, ясную...  Хрен с ней, с широкой, нам и на обочине сойдет.  Мы люди частные, приватные...  Черт, подпалил все же шкуру, аж дымком, небось, от меня пахнет, только нюхать некому.  
Я сделал несколько легких наклонов вперед, каждый раз при разгибании  воздевая руки и откидываясь назад, чтобы сбросить напряжение в спине.  Потом замер, уставившись на море.  Волнишки были мелкие, не волны, а рябь какая-то, и все это бликовало и серебрилось под солнцем совершенно нестерпимо, а над поверхностью струился свет-полусвет, наверно, предвестник миража.  Но мощней всего услаждала взор отчетливая, прямо-таки ощутимая голубизна небесной чаши, опрокинутой над всем этим.  Из-за нее весь мир казался обманчиво уютным, заключенным в прочную, приветливую оправу.  Только по самому горизонту шла белесая полоса неопределенности, неясно, где кончается море, где начинается небо.  Тут мне вдруг остро захотелось туда, вскочить в лодку, которая еще только будет, и порулить, куда глаза глядят – гоняться за горизонтом.  
Это была вовсе не тоска по своему миру, из которого я так нелепо и неосторожно сбежал, вовсе нет, а совсем даже наоборот – извечная животная тяга рассекать пространство, от каких-нибудь номадических предков доставшаяся непоседливость, зуд в попе – катить и катить вперед, куда-то туда, где тебе обязательно будет райски хорошо.  А ведь знаешь, что тебе хорошо именно пока катишь, а потом будет нивесть что, и даже известно что – мелкая такая ямка в земле в самом конце,  если твоим останкам повезет, а тебе уже все до фени.  Тяга обманная, но с ней я родился, с ней и концы отдам.  Есть дельный совет: O ye! who have your eye-balls vex’d and tir’d  Feast them upon the wideness of the Sea
… А уж у меня ли эти самые eyeballs разве не vexed and tired.  Еще как.  Но раз потянуло вдаль совершенно бескорыстно – значит, выздоравливаю во всех смыслах.  А может, уже выздоровел и сам не заметил.  Из толпы ипостасей, кои под интегралом и составляют меня, вылез, распихивая всех прочих локтями, мохнатый, зацикленный, скребущий землю копытами я-Номад.  Ну и слава Богу.  Сла-ава, сла-ава, на мелодию М. И.  Глинки, слова более или менее мои.  
Я снова молитвенно преклонил колени и продолжил вязанье, на сей раз много оживленнее.  Я уже не отбывал номер, а увлеченно лепил посудину, которой и суждено было потащить меня в неведомую даль, а я чтоб сидел на корме и напевал про белеет парус одинокий в тумане моря голубом, и про он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой.  Именно.  Тут все дело в том, чтоб разобраться, что там есть, в этих бурях.  Что-либо путное или так, пара пустяков.  Как и во всякой прочей так называемой жизни.  
Внешне этот бег в неведомое напоминает поиски смысла жизни, но только внешне.  У меня на этот счет несколько особая позиция.  Я не уверен, что смысл жизни следует искать.  Это как-то очень по-российски, искать смысл жизни (кстати, есть такие, что говорят, будто смысл ее в посках ее смысла.  Затейники, однако. )  Картинка рисуется такая:  какой-то дядя наверху сочинил некую пилюлю, приклеил лейбл “Смысл Жизни” и закинул ее, от большого ума, куда-то под диван, или сама она туда закатилась по имманентной ей игривости, или хер ее знает, почему.  Вопрос темный и слабо проработанный, тут все больше по умолчанию – мол, раз спрашиваешь, то ты явный балбес, и нечего тебе сюда в калашный ряд.  Так вот, закинул некий Он (кстати, непонятно кто и по какому праву) ее туда, не знаю куда, а твое дело искать ее, как запонку, и в этих поисках обретешь ты счастье свое.   А не хочешь искать, так сволочь ты бездуховная, нехристь, одним словом, и мы тебя знать не знаем, максимум пожалеть можем.  Или еще так: можем сочинить тебе специальный смысл жизни типа “светлое будущее”, а ты давай пресуществляй.  
По мне, так этих смыслов, как мухоты летом, так и снуют вокруг, только успевай выбирай, да так, чтоб по размеру были, и чтоб не продешевить, а то проснешься на смертном одре, оглянешься, и давай кряхтеть: “Е. т. м., да я ж, мудила, не тот смысл выбрал, на мелочь разменялся, на дешевку купился, я чужую жизнь прожил, дайте мне еще одну, я хороший, я сад посажу, я роман напишу, типа «Где завалялась сталь». ”  А вот член тебе собачачий, а не еще одну жизнь; не дадут ни на этом свете, ни на том, потому как тот свет специально для таких мудаков придуман, которые сами себе ни выбрать, ни сконструировать с. ж.  не могут.  
Случай из жизни: лежал я в больнице с одним стариканом, узником сталинских лагерей, бывшим цирковым борцом (по отзывам соседей по палате, хреновым и трусливым, хоть он и трепался, что с самим Иваном Поддубным схватывался).  Пострадал он за то, что какому-то совсем уж долбоебу из НКВД захотелось уже и в цирке разоблачить преступный антисоветский-антипартийный заговор.  Так вот у этого старика было две темы россказней – про лагерь и про баб, причем последнее чаще.  Про то, скажем, как они всем цирком где-то вповалку спали на матах, а он сзади пристроился и задул воздушной гимнастке под хвост, хоть ее мужик рядом храпел, а она со страху помирала.  И все в таком приключенческом ключе, ну прямо цирковой пир духа.  Так у него главная, самая глубокомысленная жалоба была – “Нет больше смысла в жизни,” потому как ему за 70 и у него уже не стоит.  Согласен – не самый дурной смысл, и искать долго не надо, прям тут болтается, я ничего не имею против, но ведь можно и что-нибудь пооригинальнее придумать, разве нет?  Ну там на Джомолунгму взлезть, или действительно роман написать, заодно про себя хоть что-нибудь выяснить, в процессе.  Мало ли.  
Пока я вот так мысленно распотякивал, помаленьку образовалось днище лодки, точнее, заготовка для него – пять связок: одна чуть покороче и потолще, центровая, вроде киля, и две боковины чуть подлинее, где-то два двадцать, два тридцать длиной, а к этим боковинам еще по одной с каждой стороны, тоже короткие, короче киля – над ними будут надстраиваться борта.  Я разложил это все на песке в том порядке, в каком оно должно быть в собранном виде, полюбовался на изделие своих раскровяненных рук, и очень это мне все понравилось.  Видимый, материальный эквивалент моего смысла бытия на тот момент.  Честное слово, солидно выглядело будущее судно, аккуратно так, эстетично даже.  Сшить теперь эти связки, и уже получится премилый плотик—утюжок, микро-Кон-Тики.  На нем и так можно плыть, не достраивая до лодки.  Но этот соблазн мы отметем как совершенно нас недостойный и будем строить по плану, пока не будет готов «Фрегад II» в завершенном, идеальном виде, а Платон пусть утрется, еллин крючконосый.  
Чтобы сшить фасции, нужна была деревянная игла размером с кинжал, как оно и задумывалось.  Я оглянулся, ища подходящую деревяшку, и тут с удивлением обнаружил, что солнце вот-вот спикирует за моей спиной в море, а я и не заметил, как время пробежало.  Уж больно увлекся.  Это, конечно, хорошо, даже очень здорово, так и нужно жить, не замечая посвиста времени.  Однако ушами хлопать – это лишнее, а я именно чуть не прохлопал ушами утиный лет.  Утки перед вечерней зарей уже начали подниматься из камышей, роиться, дурачиться в воздухе, стремительной кучкой пролетали на бреющем полете над морем, потом козыряли и уходили колом вверх, затем боевой разворот и снова бешеный лет неведомо куда, и все от полноты чувств и без видимого смысла.  Вот уж у кого жизнь и вправду – игра.  Поиграем и мы.  
Я подхватил гавайку и уродливое чучело, выструганное вчера, и заторопился к скрадку.  Только-только я успел кинуть чучело на воду и забраться в скрадок, как солнце бульк! и исчезло.  Конечно, непорядок, что солнышко закатилось у меня за спиной; садиться надо всегда лицом к заре, так хоть что-нибудь будет видно, а на фоне темнеющих камышей хрен чего различишь.  Но что тут поделаешь.  Как сказал бы Савва, другого острова у меня для вас нет.  И я замер, мощным напряжением воли телепатируя болтающимся где-то вверху  селезням: Садитесь, сволочи, сексуальные маньяки, я вам покажу, как покушаться на девичью утиную честь! 

То был типичный глас вопиющего на пустынном острове.  Чистинка передо мной, формой немного похожая на расстеленную баранью шкуру, так и оставалось чистой, хотя кряканье дев-утей и жвяканье их кавалеров раздавалось то и дело, иногда подальше, а иногда совсем близко, отчего я возбужденно ерзал и крутил головой.  А что толку вертеться.  Видно, никого моя деревяшка не соблазняла – слишком близко была от берега, всего несколько метров, да и мне самому казалась подозрительно неподвижной.  А может, брачный сезон еще в самом начале, селезень не вошел в азарт и даже на живую утку лезет не так, как позже, когда совсем сбесится.  Кого уж мой уродец может соблазнить.  
Потянул холодный ветерок, зябко зашелестели камыши.  На востоке замерцала первая звезда.  Это значит, сейчас у утей самый блядоход начнется.  Если не повезет сейчас, можно сегодняшнюю зорьку списать: ничего хорошего уже не будет.  Недалеко пронзительно каркнула ворона – весна ей, что ли в голову ударила?  Еще карк, и я чуть не хлопнул себя по лбу: а я чего молчу?  Манка у меня нет, но я и без него неплохо крякаю, очень даже лихо когда-то получалось.  Теперь, заслышав вдалеке свист крыл или жвяк-жвяк селезня, я принимался крякать так, словно мне до смерти приспичило совокупляться (что отчасти и было правдой).  Однако толку все тот же нуль.  Шум крыльев раздавался иногда над самой головой, но чтобы сесть – шалишь.  Похоже, невидимый селезень только закладывал пару виражей и летел дальше, искать что-нибудь более правдоподобное, нежели неподвижный силуэт, лишь отдаленно похожий на утиный.  
Между тем звезды продолжали загораться, сначала поодиночке, потом дюжинами, пачками, целыми бригадами.  Я совсем уже охрип и крякал редко, нехотя, больше для очистки совести.  Давно уже пора было плюнуть и плестись в лагерь, жевать свою рыбку, добытую в почестном бою, но я все крякал, томимый жаждой убийства.  Пожалуй, не в жажде было дело, а в обиде: как же так, я такой хороший и столько пелестрадал, а мне не дают уточку подстрелить.  Вот назло вам еще немного потерплю, пока терпелки хватит, и свое ущучу.  
И ведь правда чуть не ущучил.  Я уже и не крякал и совсем собрался выкарабкиваться из скрадка, когда на мою заводь почти бесшумно слетел с небес некрупный селезень – породу разобрать было невозможно; судя по размерам, чернушка – и резво поплыл к моему чучелу, гордо, словно клиппер, выпятив грудку и разбивая отражения звезд в воде малюсенькой волной, которую он гнал перед собой.  Всего-то пару метров не доплыл он до деревяшки, остановился, я в этот момент по всем правилам прицелился под тушку, спустил курок – и что вы себе думаете?  Промазал!  Стрела булькнула в воду рядом с селезнем, может, даже и задела его по перьям, но толку-то что.  Селезень сорвался и был таков, а я остался один на один со своим бушующим сердцем.  
Я уныло выбрался из скрадка, уныло снял галоши и носки, уныло слазил за своей стрелой – она торчала в воде вертикально, наконечником вниз, и нашлась легко.  Вода показалась на удивление теплой, теплее воздуха, но я все равно долго сидел на песке, растирал ноги метелкой камыша.  А куда мне торопиться.  Даже зло сорвать не на ком.  Ну, наору я на Ежа, так ему что хвала, что хула, без разницы, он парниша самодостаточный.  А лупить его и не за что, и себе дороже.  На себя злиться тоже особо не за что, я все делал правильно, при заданных обстоятельствах, и кто виноват, что обстоятельства такие говенные.  И оружие у меня говенное.  Под водой еще работает, а на суше пшик.  Стрела ж неоперенная, тыльная часть ее на лету болтается, стрела виляет, такой стрелой только в слона стрелять.  Или в человека, но это глядя какой человек.  Есть такие, кого бы я с упоением прострелил.  Но сейчас не об этом.  Вот сюда бы ружьишко...  
Я представил, как селезень после выстрела распластался бы на поверхности заводи, изумрудной головкой в воду, или перевернулся бы вверх брюшком, тоже бывает.  Но куда еще ружье в такой поход таскать.  Невозможно.  Вот если б пистоль какой, хоть с дула заряжающийся.  Это еще можно; этот много не весит.  
Размечтался.  Будь у меня пистоль, давно бы бабень моя сдала меня органам.  Чтоб не отсвечивал.  Один звоночек, и я бы присел на пару лет.  Изящный ход.  В ее вкусе.  
-- Забавный ты парень.  То тебе всех жалко, целую философию жалости разводишь, вот-вот крылышки прорежутся, и вдруг на тебе – подозрения, злоба, аж яд с клыков капает.  
-- Рецидив, г-н капитан.  От расстройства.  Гад буду, больше не буду, клянусь Космосом.  Но согласись, самки имеют в себе что-то от богомола.  Все норовят мужика схарчить.  
-- Зато ты у нас – скарабей.  Все тебя на дерьмо тянет.  Вот и не ропщи на аромат.  
Умеет капитан, гад, рот заткнуть.  Я молча топал домой в полной тьме, как и вчера, только вчерашние верлибры куда-то пропали.  Поэзии в голове ни на грамм.  Тоскливо пялился на небо, а оно чернильно темное, и звезды полыхают прямо апокалиптически.  В городе таких не бывает, да и много ли мы на них смотрим в городе.  Зато здесь смотри – не хочу.  
Гляжу, меж звезд шустро пробирается спутник, чешет во всю мочь.  Я помахал ему рукой, потом помигал, сначала правым глазом, потом левым: S-O-S...  S-O-S… А он – нуль внимания.  
Ну и хрен с вами.  Сам разберусь.  
Глава 34.  Нервное потрясение

Окормление на коротких волнах.  –  Искусство драть лианы.  –  Грибы – сексуальная тема.  –  Стук дизеля.  –  Баркас ahoy! –  Скачки за спичками.  –  Плевать им на мой костер.  –  Послевкусие.  –  Рок – гнида.  –  Душка Ежа

Вчера я все же уработался до одеревенения всех членов.  Утром даже потягиваться не хотелось, только зевалось до стона, аж челюсть чуть не вылетела из сустава влево.  Мысль о подъеме была противна, как в казарме.  Да дьявол же его побери, я ж не в казарме, чего вскакивать, если не хочется вскакивать.  Так я и валялся, зевал, постанывал, почесывался.  Продумывал всякие мелочи за жизнь.  Глянул на часы с календарем.  Среда.  Раз среда, значит, «Литературка».   В нормальной жизни, конечно, все наоборот: раз «Литературка» -- значит, среда.  Кубарем вниз, пока не сперли из ящика.  Ежли сопрут, так это трагедия на целый день или дольше, придется шарить по киоскам, а там раскуплено.  Но нет, не сперли, газета в руках, свежая, как редис.  Хлебнуть кофе – и на диван.  Бывает, угрожающе накатывает какой-нибудь deadline и надо тащить в зубах в редакцию очередную муть, и все равно полдня уходит на смакование всяких эзоповых штучек и кукишей начальству между строк.  Интеллигентская услада, сдобренная кривой ухмылкой.  Фронда в тряпочку.  Рядом с дежурным фуфлом выковыриваешь невинное анти-что-нибудь, словно изюм из булки.  Мордой сияешь, будто причастился в катакомбной церкви, не слезая с дивана.  
И чему я там радовался?  Никак не вспомнить.  Ну, может, про угробление Балхаша и прочие безобразия, потому как это все напоминает Арал.  А еще что?  Шаром покати.  Испарилось.  Теперь мне прошлые запретные сладости тут и на фиг не приснились.  До чего ж он прав, это чучело с бородой.  Бытие-таки определяет, куда извилины гнутся.  Если выкарабкаюсь, буду опять старые сопли жевать, на «ЛГ» подпишусь и на все остальное.  Путешествие его не изменило, потому что в дорогу он брал самого себя.  Сенека, кажется.  А может, Цицерон.  Ай, усыхает память к свиньям.  Всю жизнь был придатком к фамильной библиотеке, и что я без нее?  Шкурка без змеи.  
Что еще с утра пораньше? Конечно, BBC, Deutsche Welle, Radio France Internationale.  С этого любой день начинается и им кончается.  Везуха мне: их глушили только на русском, и не приходилось гнуться по ночам и чего-то разбирать сквозь вой.  Прием на коротких волнах был чистенький, особенно в провинции.  Мы еще из эмиграции  привезли здоровенный ламповый приемник SABA, он и при Сталине три года отработал, и позже, так что я без перерыва  окормлялся в коротковолновом диапазоне.  Очень способствовало развитию нюха на вранье.  
Вранье, конечно, валило с обеих сторон.  То ветер вранья с Востока довлел над ветром с Запада, то наоборот.  На BBC любили уже помянутого поэта из Перделкина, и я каждый раз скрипел зубами.  А на Radio Moscow трудился Владимир Познер, очень убедительно врал, но я Radio Moscow не слушал, разве что мельком.  
Многоязычье – это хорошо, это вы мне поверьте.  Без него быть бы мне зомби.  А может, я все равно ушел бы в духовные макИ, в one-man Resistance
, кто знает.  Чтоб знать, нужен эксперимент, еще одну жизнь надо прожить, а где ее взять.  Вот и мучайся – кто ты в душе по правде-истине, а не по обстоятельствам.  
-- Слышь, парниша, а ты уверен, что от бабушки ушел и от дедушки ушел?  Что ты такая уж достойная, самодостаточная личность?  Может, ты и сейчас зомби, только сам того не замечаешь – как все зомби? Глянь на свои фобии.  Страх самомельчайшей бюрократии.  До холода в животе.  Чисто Бунин: письмо почтальону подаешь, а коленки трясутся.  Это не с рождения, это от атмосферы.  От этого никакое BBC не спасет.  
Капитану не терпелось встрять в утонченную беседу двух китайских философов над прохладной рекой.  Чечевица с викою, а я сижу, чирикаю.  Перетопчется.  
За пологом что-то зашурустело.  Наверняка Еж.  Я слегка потянул молнию, и в дырку точас же просунулась остренькая ежиная морда.  Он так и ерзал носом из стороны в сторону, принюхивался и с ярым  любопытством шарил по палатке воровскими глазками.  Слегка освоившись, сделал попытку проникнуть в жилище, но я это дело решительно пресек.  
-- Неча, неча по чужим квартирам шастать.  Свою заведи.  – Этого еще не хватало.  Повадится тут от солнца прятаться, а я на него как-нибудь невзначай сяду.  Казачий юмор какой-то.  Письмо турецкому султану.  
Пока закипал чай, я отыскал длинную узкую деревяшку, обстрогал ее, заострил и провертел острием ножа дырку в тупом конце.  Получилось то, что нужно; этой иглищей можно сшивать фасции днища и все остальное.  Одна беда – лиан-ломоноса оставалось всего чуть.  Пора бежать к тугаям за материалом.  Заодно и грибочков наберу.  
Так я Ежу и объяснил за завтраком:

-- Значит, ситуация такая.  Я отправляюсь в экспедицию, а Все Остальное пребудет в лагере.  Чтобы Все Остальное не вздумало по своему обыкновению удрать в пампасы, или нашкодить непотребным образом,  мы запираем его в палатке, ясно?  Поскольку Оно и так выказывает к нашему приватному жилищу бубновый интерес.  Kapish?

Еж пялился на меня малоосмысленно, и я без особых церемоний посадил его в карцер, за все прошлые и будущие прегрешения.  Если он догадается, как расстегнуть «молнию» палатки, то он – совершенно гениальный Еж и вполне достоин свободы.  Хотя и жалко будет.  
В этот раз я любовался островным цветником наскоро, на бегу.  Очень был озабочен и торопился.  Лодка из мечты становилась вещью вполне осязаемой, контуры отчетливо уж вырисовывались, оттого и горячка.  Скорей-скорей, еще нажим, еще бросок, и враг бежит-бежит-бежит.  Распахнутся горизонты, я снова заскольжу от острова к острову, а там и человеческие лица, и соловьи под окном, и книжки, много книжек на разных языках, и «ЛГ» по средам, и «Новый мир», и все-все-все.  Может, тем и сердце успокоится.  А нет, значит, будем дальше думать.  
Сгоряча я принялся рвать лианы с кустов прямо-таки с остервенением, но скоро взял себя в руки.  С ломоносом нужны метод и аккуратность, надо соображать, где подрезать, где потянуть, и все равно дело идет медленно и противно.  Потное, царапучее занятие.  Особенно досаждали усики, которыми лианы обвивались вокруг стволиков и стеблей.  Хорошо хоть свежих побегов было мало; от их сока на коже могут быть пренеприятные нарывы.  Кому это надо, Никому не надо, Кому это нужно, Ни-кому не нужно. . .  
Солнце меж тем разгорячилось не на шутку.  Совсем запарился, пока набрал порядочную кучу этого добра.  Хорошо бы обнажиться, но как тут обнажишься?  Вмиг весь окровянишься.  Или, не дай Савва, какая-нибудь дрянь цапнет исподтишка.  Если уж подлые насекомые у самого моря достают, то тут, на суше, гляди в оба.  Близ воды ведь обычно спокойно, кое-где лишь песчаные мухи докучают – и вдруг эти вчерашние скачки фаланг.  Ходят слухи – на свете есть покой и воля, а только где они?  Нету их.  
На всю лодку собранных лиан вряд ли хватит, но драть это паскудство больше не было мочи.  Оставим на другой заход.  Со стоном блаженства я повалился на спину и уставился в эмалевое беспечальное небо, прикрыв глаза ладошкой от солнца.  Лень заполонила дух и тело всклянь, аж я придремывать стал.  Высоко-высоко выписывал круги какой-то хищник, то ли орел, то ли коршун, отсюда разве разберешь.  Петь было лень, и я промурлыкал мысленно, тенором, по-украински: Чому я нэ сокiл, чому нэ лытаю?  Хороший вопрос.  Если честно, то – спасибо, сэр, мне и здесь неплохо.  В эту высь пока заберешься, семь потов сойдет, а я и так потный.  Хотя понемногу остываю.  Приятно так песочек холодит.  Вот только бы радикулит не разбудить...  
Сейчас отдохну маленько, манжеты поправлю и полезу за грибами.  В тени совсем прохладно будет, а здесь лучики больно шалят, напоминают об ужасе грядущего лета.  Аж все настроение наперекосяк.  В кустах можно не спеша пошарить в прошлогодней листве и поразмышлять.  
Грибы – крайне сексуальная тема, на удивление.  Если один собираешь, невольно про разные телеса задумываешься, бывшие и могущие быть.  До того размечтаешься, аж зубами клацаешь.  Если вдвоем, тут и говорить нечего, непременно согрешишь.  Природа располагает, особенно воздух весной, когда ароматы всякие веют.  Однако и летом неплохо, и даже осенью – в затишке солнышко пригреет, осины листиками трепещут, соблазн такой, что ширинка сама расстегивается.  
С кем я только не собирал эти грибочки.  Про иных вспомнить нечего, а вспомнишь, так всего перекорежит.  Но есть такие листики в записнухе памяти, аж насквозь светятся, и сразу физиономия вся расплывается, чуть не до слез.  
Лес вспоминается такой славный, светлый, словно березняк, хотя он мог быть совсем другой, на Урале бывают и чащобы непроходимые, но при чем тут это.  Лес лесом, грибы грибами, только нас с малышкой время от время так и кидает друг к другу, и это неописуемо, когда и ты хочешь, и тебя хотят, вот прямо тут и именно тебя, совершенно в открытую и без задних мыслей.  Счастье в личной жизни, как пишут в поздравительных открытках.  Правда, есть неудобства, много одежды, могут другие грибники из-за кустов наскочить, хотя вроде пусто кругом, но все равно боязно.  Приходится выбирать место и конфигурацию и вертеть головой, но кто о таком думает, когда тебя насквозь прошибает.  
Про детали все же лучше не писать.  Когда начинаешь перебирать детали, все какая-то порнография выходит, а ведь на самом деле все абсолютно не так.  Вот Антон Павлыч – до чего знатный ходок был, но про это для публики – исключительно обиняками.  Мол, хрен с ней, с публикой, пусть оближется, но что мое, то мое.  Примерно так.  Да и Бунин тож.  Ему «Темные аллеи» под нос суют, а он говорит – а я все равно целомудренный.  И ведь прав.  Чего там, в этих аллеях?  Одни намеки.  И правильно.  И чем темнее, тем правильней. 
Жалость, конечно, что нас с ней разнесло по сторонам.  Я, правда, не больно сопротивлялся обстоятельствам.  Чуял, что не удержаться.  В конце концов, что там было, кроме бешеной тяги в поддувале?  Сопливая романтическая любовь, которой ждут в семнадцать.  А ей и было семнадцать.  Мне, правда, вдвое, но и романтизма попервах на двоих хватало.  Ночами не спал, глаз не мог оторвать от спящей мордашки.  
Потом, как водится, колючки всякие начали царапать.  Понятно, девчушка маленькая, глупенькая, ей все любопытно, все внове, хочется потрогать, попробовать, а я бы мог перетерпеть, но не получилось.  Темперамент, сцены, глупости, обычная comédie humaine
.  Ладно.  Что Бог ни делает, все к лучшему.  Так хоть воспоминания остались, услада зрелых лет.  Маятник не успел откачнуться от любви до ненависти, где-то посередине заскрежетало, заискрило, и началась совсем другая история.  Еще несколько песен осталось, унылых, разухабистых, всяких, непременно под гитару, только я их позабыл почти все.  
Я поднялся, машинально отряхнул песок и полез под кусты, мурлыкая полузабытую чушь: Ей, любопытной,  Ей, удивленной,  Так любилось и так ей пелося,  А я быдло  Одушевленное  И мне тоже любить не терпелося...  Трям-дрям...  Да-с, погусарили...   

Под кустами было и вправду прохладнее.  Я медленно, на четвереньках продвигался вперед, постукивая перед собой палкой – распугивал притаившихся змеюк.  Может, они и вправду расползались, не знаю; ни одной не видел.  Грибочки были и в этот раз, но брать их было не в пример труднее.  Приходилось протискиваться к ним, по-змеиному извиваясь, причем на боку, чтобы пролезть меж тесно растущими  стволами.  Хлопотное занятие и до того азартное, что все мои скоромные мысли отлетели прочь, осталась одна охотничья горячка.  Усилия приходилось прикладывать такие, аж кровь в ушах застучала, и прошло некоторое время, прежде чем я сообразил, что это никакая не кровь в ушах, а где-то далеко в море стучит дизель.  
Я что-то завизжал, захрюкал и принялся изо всех сил выдираться из колючих лап, потерял одну галошу, дернулся было ее достать, плюнул и снова стал яростно вырываться наружу.  Черррт с ней, с галошей, и с колючками тоже, пусть впиваются в руки, в ноги, в морду, пусть рвут штормовку, мне надо срочно на берег, там же баркас – то ли мимо идет, то ли к острову, хорошо бы, если б к острову, а ну как мимо?  Надо бежать, мчаться, скакать, подавать сигнал, пусть возьмут меня с собой, я хороший, я состоятельный, я им заплачу, я их в водяре выкупаю, лишь бы меня забрали, я хочу домой, там мое место, я уже не хочу здесь, совсем не хочу, ни минуты!

Чего скрывать, я совсем опсихопател, я был рядом с истерикой, беспрерывно порыкивал или постанывал на бегу.  Голова, однако, осталась на месте, сработала четко: надо скакать к тому бархану, где я чуть ли не в первый или второй день на острове сложил сигнальный костер и так ни разу им не воспользовался, потому как ни разу не доносились никакие звуки из того, неостровного мира, а сейчас они есть, они именно доносятся!

Бежать было не так уж далеко, но я сразу засадил себе колючку в босую ногу, хотел было так и бежать с колючкой в подошве, но боль оказалась нестерпимой.  Плюхнулся на песок, схватился за ногу обеими руками, вывернул ее, выцарапал ногтями колючку или большую ее часть, выматерился и снова понесся к бархану.  Теперь мне показалось, что до него невероятно далеко, я не успею-таки добежать, и звук дизеля пропадет, а я ничего не увижу даже.  На бегу изо всех сил старался разобрать, приближается стук или удаляется, но звук, казалось, застыл на месте и слышался то глуше, то яснее только из-за ветра да рельефа.  Я дышал уже с хрипом, дыхание заглушало иногда стук, да тут еще со страху и некстати выскочило в памяти déjà vu – в плаванье на «Меве» мы как-то заштилели, болтались на одном месте и несколько часов подряд слушали бухтенье самоходной баржи.  Сама она была за горизонтом, вне видимости, а бух-бух-бух ее слышалось отчетливо долгое время, потом затихло, но баржу мы так и не увидели.  Я вспомнил это и всерьез взмолился тем, которые там, наверху, чтобы баркас проходил все же поближе, чтоб я его видел и он меня.  Я уж не просил, чтоб он шел к острову, это чересчур, да и что ему тут делать, но ведь поближе чтоб прошел, это же можно, я вправду отработаю...  
Безумные мои молитвы сработали, но только наполовину.  Когда я чуть ли не на четвереньках вскарабкался на барханчик, то буксир увидел сразу, но очень далеко.  Он завис на краю плоского моря, и если и двигался, то явно не к острову, а мимо, куда-то на юго-запад.  К Муйнаку, что ли?  Костер, немедленно жечь сигнальный костер, чтоб дым до неба.  Спички...  Где спички?

Я механически лапнул себя за нагрудный карман, где всегда держал спички – и похолодел.  Спичек не было.  Их и не могло быть, и я, осел безмозглый, мог бы и раньше про то вспомнить.  Расхожий коробок спичек я еще вчера переложил из кармана штормовки в карман палатки, чтоб не мялся зря, потому как саксаул держит жар целыми днями и разжигать новый костер не приходится, а спички надо на всякий случай экономить.  Экономист, Карл Маркс, в гробину твою душу набок...  
Я сорвал с себя штормовку, закрутил ею над головой, завопил потихоньку: «Э-эй!» -- но тут же бросил эти глупости.  Маши, не маши, баркас виделся утюжком не более половинки спичечного коробка.  Где уж им оттуда различить человеческую фигуру.  Разве что в бинокль сюда посмотрят, но зачем?  С какой стати?  Да есть ли бинокль у местных чумазых мореходов?

Меня крючило, губы нелепо лепетали – что делать, что делать, что делать...  Да бежать за спичками, что еще делать.  Дико, глупо видеть баркас и убегать от него на другую сторону острова, только все остальное еще глупее.  Нету других ходов.  Шах, и через ход – мат.  
Я скинул одежду, все сорвал, до самых плавок, и в одной галоше, стараясь наступать босой ногой больше на пятку, скатился с бархана и побежал.  
Следующие минут двадцать были одними из мерзейших в жизни.  Я и к бархану-то прибежал на последнем издыхании, запалился, весь мокрый, сердце мельтешило зайцем, а тут снова ковыляй, да еще в оба конца, где мои двадцать лет...  Как я бегал восемьсот мэ, как бегал – чтобы чью-то спину терпеть впереди себя, да ни в жизнь, лучше подохнуть на финише, и один раз я и вправду упал, но сначала ленточку сорвал, только давно это было, ах давно, к чему эти картинки...  И чего я тут не бегал каждое утро вокруг острова, всякой дурью маялся...  А-а, чего мудить.  Как смогу, так и добегу.  Как распоротая нога позволит.  
Второе дыхание почему-то не приходило.  Я гнал себя совсем уже через силу, на одних моральных соплях, но и с этим стало худо: подломилась вера, что из этого сверхчеловеческого бега может выйти нечто путное.  Одно злое упрямство толкало в спину.  
Пробегая мимо тугаев, я все же задержался на пару минут, чтоб найти галошу.  Теперь лишние секунды уже не так важны, а бежать с раскровяненной ногой там, где день и ночь толклись заразные песчанки, дураков нет.  
Наконец прибежал, пал перед палаткой на колени, насмерть перепугал Ежа, схватил трижды клятый коробок и похромал назад.  Ощущение было такое, словно я пробежал не милю-две, а весь марафон, сорок два кэмэ сто пятьдесят мэ.  Круги перед глазами, ребра стонут от ударов помпы, и постоянно сочится слюна, аж заболела подъязычная кость.  В таком вот виде, отплевываясь поминутно тягучей слюной, запаленно хрипя и по-обезьяньи опираясь на костяшки пальцев, я во второй раз вскарабкался на бархан.  
За время скачек баркас передвинулся не намного, но было дураку ясно, что он не просто проходит мимо, а уходит, удаляется за горизонт.  Еще чуть-чуть – и скроется, растает в дымке, сволочь дизельная.  Я кинулся поджигать костер – и тут опять облом.  За прошедшие дни ветер выдул мелочь, сложенную в его основании, и я только зря жег и ломал спички – крупные дровиняки не загорались.  Я укусил себя за грязную руку, всхлипнул не знамо в какой раз, скатился вниз, надрал там пучок сухой травы и снова вознесся к костру.  На этот раз огонь занялся в момент, а еще через минут пять от костра повалил белый дым.  
Увы, дым не возносился столбом вверх, как мне было надо и как я уже себе рисовал.  Придавленный ветром, он валился на сторону и стлался над землей, а кому он там нужен, невидимый.  Но я упрямо бегал вверх-вниз, наваливал все больше сырого плавника и кустов верблюжьей колючки, пока совсем не вымотался, так что в последний раз и вскарабкаться на бархан не мог, все больше скатывался, шаг вперед, два назад, ленинизм какой-то.  Дым валил все круче, ветер валил столб то в одну сторону, то в другую, но иногда колонна выпрямлялась и вздымалась прямо к небу.  Ну как, как можно было его не заметить...  Однако на баркасе в упор ничего не желали замечать.  Сама лайба дошла уже до полосы горизонта, и теперь ее можно было различить, только зная, что она там есть.  Стук дизеля все еще докатывался ко мне по водной глади довольно отчетливо, но и он начал потихоньку глохнуть.  
Постепенно до меня дошло – конец.  Finis.  Плюхнулся на песок, положил голову на колени, замер и только слегка покачивался, похрипывая.  Никаких сил не было даже на приличный припадок – ни кататься по земле, ни сучить ногами, ни бить себя по мордасам.  Даже стонать толком не выходило, или ругать подонков – не захотели, бляди, замечать мой сигнал SOS.  Небось, пожалели соляры, это ж какой крюк пришлось бы делать...  
-- Да ладно, чего живых людей обижать.  В рубке мог быть кто-нибудь один-одинешенек, соло на руле, и некогда ему глазеть по сторонам, особенно с похмелюги.  Бестолку гадать – что было, чего не было, что надо бы.  Есть, что есть.  
Так я просидел час или два, не знаю.  Костер совсем прогорел, уже и стука мотора не было слышно, все помертвело, только в подошве правой ноги что-то дергало.  Я снял галошу, посмотрел.  Премерзкое зрелище.   Грязь и кровь в поганой смеси.  Готовые ингредиенты гангрены.  Гангрены у меня еще не было, все остальное присутствует.  Включая пытку надеждой.  
Ступая на пятку, спустился к воде, залез в море, поплавал, смыл пот, освежился до дрожи.  Ранка тоже промылась соленой водой до стерильности.  Я выдавил побольше крови, чтобы пошла уже совсем свежая, вымыл галошу и натолкал туда чистеньких жирных солянок, вместо бинта или подорожника.  Сойдет пока.  
Возился я через силу, даже холодная ванна не шибко подбодрила.  После нечеловеческого нервного выброса накатило отупение, хотелось поскорее добрести до палатки, завалиться на спальник, лежать, лежать и лежать, ни о чем не думать, только тупо и тяжело злиться на весь мир.  Меня в очередной раз угостили носком ботинка в промежность.  Надо поклониться, поблагодарить за науку и отлежаться.  
Отлеживаться никак не получалось.  Дело номер раз: сложить еще один сигнальный костер на месте сожженного, гори он синим пламенем.  Вдруг тут открылась навигация, и мимо может пройти еще одна лайба.  Да хоть завтра.  Они ж могут чередой повалить.  Я за своими хлопотами забыл как-то думать о баржах, баркасах, моторках, а ведь они где-то есть.  Раз есть море, обязаны быть суда и суденышки.  Объявятся – чем буду сигналить?  Шапкой махать?  Так и шапки нету.  Надо, надо сложить костер.  Невмоготу будет – так хоть предам себя самосожжению.  Как молодая индийская вдова в обряде suttee.  А тут как раз баржа подвалит.  Во концовочка.  В зале море слез, ни одного сухого глаза.  
Плавник в окрестностях бархана я уже подсобрал, пришлось плестись чуть не до северной оконечности, пока не набрал хороший оберемок.  И сложить надо было все путем, чтоб зажглось с одной спички.  Провозился порядком.  Когда отправился в лагерь, уже и способность соображать вернулась, хоть и отрывочно, мазками.  
Думы текли примерно такие: А ведь баркас – знамение.  Без баркаса я б и не знал в точности, до чего мне хочется назад, в город, в свой мир.  До поросячьего визгу хочется.  Не будь знамения, так и возился бы потихонечку со своей говенной мини-Ра, рыбку стрелял бы, грибочки собирал...  Ну, иногда впадал бы в депрессию, но не надолго, дел ведь невпроворот.  Потихоньку дичал бы.  Вон с утра уже какие мысли про «Литературку»: мол, проще надо быть, скромнее, ближе к природе.  Руссоист задрипанный.  Куда уж ближе.  И тут бац – знамение, метания, аж ногу распорол, и сердце чуть не выскочило через левую ноздрю.  
-- Все правильно.  Ты тут начал себе фантазии строить, а тебе взяли и показали, что ты есть и что не есть.  Какой с тебя анахорет...  Даже не материал для анахорета; не годен к такой строевой службе.  Интеллигент ты занюханный, и место твое среди таких же интеллигентишек.  Ваше дело – мистическими щупальцами друг друга щупать и таинственно перемигиваться.  Баба твоя тоже там, среди вас, хоть и сбоку.  Учти.  Их много, таких, которые сбоку, а мнят себя пупом, однако про то не будем, на ночь глядя…  
Но я никого и слушать не хотел.  
-- Рок – определенно гнида и профурсетка.  Одним стелит ковровую дорожку от трапа до VIP lounge, с другими добродушно так играет, то вознесет, то опустит, но не шибко низко и резко, а так вот мягко, как бы любя.  А мой персональный Рок – мстительная, садистски настроенная сволочь.  Это ж надо – вот так поманил виденьем, а потом хрясь носком ботинка...  
-- Не бузи.  Нечего без толку греться, а то крышку сорвет.  Живой, и ладно.  И живи дальше.  На малых оборотах.  
Из-за этой мешанины чуть не забыл зайти за связкой лиан и рассыпанными под кустами грибами.  Но не забыл, подобрал все и притащил в лагерь, как положено.  Там меня уже ждал Ежа.  Я ему жаловаться не стал и даже не срывал на нем злобу, а постарался события замять.  Противно все.  Правда, выколотить эпизод из головы насовсем оказалось делом невозможным.  Так и торчал потом несколько дней, пока не побледнел.  
За ужином я прочитал Ежу небольшую проповедь о грехе уныния.  Уныние будем давить на корню, заключил я.  И не будем заискивать перед реальностью.  Будем строить свою.  
Вопреки обыкновению, Еж слушал внимательно, не мотался по лагерю, а крутился около и иногда на меня поглядывал.  Временами фыркал, но явно без намека.  Душевный парень.  
После дневных скачек я еле волочил ноги, но спал все равно омерзительно.  Долго не мог отключиться.  Все мне мерещился баркас на водной глади, то уходил, то приближался.  А потом меня мучили кошмары.  
Наверно, грибов переел.  
Глава 35.  День несчастной погоды

Ну и самочувствие.  – Сыро, но холодно.  –  Уединение с ежом.  –  Офицерские сборы.  –  Весенние страдания.  –  От гребенок до пят.  –  Чувства натурала при чтении Диогена Лаэрция.  –  Казус Гогена.  –  В полудреме.  –  Мини-шабаш на Лысой горе.  –  Любовь и смерть крякового селезня

Следующий день начинался так, что лучше бы его пропустить.  Состояния души и тела – гнусь в кубе, плюс-минус е. т. м.  Вроде как утро после пьянки с полулетальным исходом, литра по полтора-два на нос.  Физически в этот раз полегче, без выворачивания наизнанку, без неуемной дрожи и зеленого пота.  Просто обычная смертная, деревянная усталость да боль в подошве.  Но если смотреть внутрь, то разница между тем и этим невелика.  К одному моему запойному другу в таком состоянии кто-то вошел и бодро что-то заорал или заржал, так друг в одних кальсонах как дернул из дому, еле его поймали и водворили-таки в желтый домик, аминазинчиком успокаивать.  В этот раз я тоже, не хуже того приятеля, целый день вздрагивал, вскидывался и подскакивал на любой подозрительный звук.  Когда Ежа в обычном своем шкодливом стиле опрокинул жестяную банку, я его чуть не расплющил, словесно и физически.  
Однако странным образом стал после этого срыва понемногу успокаиваться.  Чего уж так дергаться.  Шум мотора – баржи ли, баркаса или моторки – я услышу издалека и в любом случае успею добежать до сигнального бархана.  А там как повезет.  Заметит, не заметит, а если заметит, то ручкой помашет или к острову завернет – все гадательно.  Уж сколько раз счастье на розовом коне курц-галопом мимо проскакивало, и ничего, живой пока.  Суечусь вот.  
С утра я злобно принялся за постройку своего тузика
, ни на что не отвлекался.  Никаких охот, ни под водой, ни над.  Тут кстати и погода подломилась.  После вчерашней почти жары ночью задул свежачок норд-ост.  На взбаламученную и холодную даже на вид воду было зябко смотреть, не то что в нее лезть.  Я нацепил на себя все, что имел, двигался довольно энергично, временами ручками махал, гран батманы жэтэ делал,чтоб согреться, но все равно подрагивал.  Того и гляди небо снегом начнет швыряться.  То и будет последний смачный штрих в издевательской мазне – кто-то где-то развлекается, аж губами причмокивает.  
Снег не снег, но дожик закапал, а потом и полил.  Я особо не возражал – пусть подсвежит воду в моем каке, а то там, небось, птички все закакали, да и песчанка может утонуть.  Обсосу и выброшу.  Шутка.  Это когда я в горах лазил, была у нас группа особо прожорливых скалолазов, про них такая легенда ходила: им в сгущенку залезла мышь, так они ее обсосали и выбросили, как в древнем архиерейском анекдоте.  Лихие волки были насчет пожрать, и не только.  
Я и сам от них недалеко ушел.  В горах кислород всю жратву в организме моментально пережигает, лопать хочется постоянно и невыносимо, и на все предметы окружающего мира начинаешь смотреть специфически – съедобно оно или нет.  Или то молодость прожорливая виновата.  От сгущенки я и сейчас ой как не отказался бы...  Гады все же те, на баркасе.  Не могли они столб дыма не видеть.  Зарок что ли дали – не оглядываться?  Представляешь, полный баркас лотовых жен.  Всех раком поставить...  
Если так все баркасы будут мимо финтилить, воды надо запастись до зимы, так что пусть дождичок поливает.  Плавсредство из этой кучи соломы у меня то ли выйдет, то ли нет – пьяная бабка надвое сказала.  Материал – говно, да и из меня, если честно, homo faber
 вшивоватый, руки вкось пришиты.  Бывают и среди русаков уроды.  Интеллигенты, блин.  Мужицкая смекалка вся чтеньем да мечтаньем вышла.  
Дождик брызгал несильный.  Я соорудил из полиэтилена накидку и так и возился с камышом.  Возился ожесточенно.  Вчерашний баркас раздразнил мою середку до зубовного скрежета.  К полудню были готовы фасции для бортов, но снова кончились лианы, и я пошкандылял к тугаям, прихрамывая на пропоротую ногу.  С утра я тщательно промыл ее целебной мочой, а потом на всякий случай еще и теплым янтачным чаем: вдруг это зелие имеет не только секс-возбуждающие свойства.  Хорошо хоть лейкопластырь в кармане завалялся, американский band-aid, подарок Эйлин еще с прошлого плавания.  Бесценная вещь.  
Ладно, начхать на болячки; кругом такая фенология – обхохочешься.   Сама атмосфера, по глазам видно, глубоко несчастна.  Удручительный контраст со вчерашним: чуть ли не из лета чуть ли не в зиму.  April, April, wer weiß, was du will
, это точно.  Сыро, но холодно.  А песок так и шуршит, так и шуршит, падла, под дождем.  Просто какая-то Симфония уныния.  Или Симфония минус-экстаза.  Солнышко светит вполнакала, через силу, и все небо в серое отдает.  Особых туч не видно, даже оконца местами голубеют среди застилающей серости, и все равно из этой мзги настырный дождичек так и посыпает.  Серая серость,  Сырая сырость,  Что будем делать,  Скажи на милость...
  Настрой в природе решительно осенний, хоть уж май через пару дней.  Чайки, и те орут ларингитными голосами, словно перед ненастьем либо несчастьем.  
А нам плевать.  Одним несчастьем больше, одним меньше, какая разница.  Мой девиз теперь до конца моих дней: Утремся и дальше попремся.  Нужно золотом вышить на знамени и под ним шагать.  Только куда шагать...  
-- Вперед и выше, не знаешь, что ли.  Тащи свой banner with a strange device, Excelsior!
 

Куда уж выше.  Низко летевший ворон уронил свое Арр!  Словно санкционировал этот бред.  Ворон важный, даже какой-то сатанински печальный.  Небось, вторую сотню разменял.  Не надоело ему графа Калиостро изображать.  Впрочем, что эт я.  Граф был никакой не граф и не Калиостро, а нормальный шарлатан, зря его не повесили за яйца.  У ворона же  все взаправду.  Вот бы поменяться с ним местами.   

-- Ага, небось живо назад запросился бы.  Падалью всякой питаться – пэфф!

Пока надрал лиан, весь обросился, да и дождик сверху добавлял – накидка только спину прикрывала.  Вернулся на стан мокрее мокрого.  Вот он, мой шатер, и до чего я ему рад.  И под издранными шатрами  Живут мучительныя сны...  Еще как живут, куда от них денешься.  Хотя в данный момент у меня один мучительный сон – как бы обсушиться.  Не полезешь ведь мокрый в этот самый шатер.  И никакой он не издранный.  Капрон – прочный материал, если не рвать его зубами.  Но иногда хочется. 
С трудом вздул костер, дивясь тому, как саксаул держит жар под пеплом; ему и дождик нипочем.  Костер дымил, но это к лучшему; может, какая-нибудь сволочь мимоходящая заметит издалека, пока я добегу до бархана.  Или дым с самолета засекут.  
-- Во-во, и пошлют бригаду морской пехоты в порядке сикурса.  Don’t make me laugh
.  
Пока я сушился и жевал свой lunch, дождик смилостивился и еле брызгал, даже солнце на минуту украдкой проглянуло.  Но вскоре небо снова зверски нахмурилось и заморосило по-настоящему, с отчетливой ноткой безнадеги во вкрадчивом шелесте осыпающихся на песок капель.  Плюнул я на романтику труда и полез в палатку.  Ежа давно уже топтался у входа, и у меня не хватило духу его прогнать.  Так я ему и сказал: 

-- Ладно, залезай, нехороший человек.  Но если посмеешь шкодить, вышибу на дождь без всякой жалости.  Это я тебе говорю, как янычар янычару.  И давай сначала вытрем ноги.  Терпеть не могу, когда в палатке хрустит песок.  
После короткой борьбы я вытер его пятипалые лапки одну за другой, но пальцы мои, конечно, при этом пострадали.  Интересно с этими ежиными уколами: когда берешь его в руки, вроде не очень больно, а потом укольчики непременно разбаливаются.  Ничего, потерпим.  Одиночество терпеть больнее.  Красивый афоризм: Одинокому везде пустыня.  Чехов, что ль.  Сомнительный, однако.  В пустыне, брат, оно все ж попустыннее будет, нежели в других местах.  После вчерашнего нечаянного эксперимента это стало яснее ясного.  Это надо бы записать.  
Около часу я чиркал бисерным почерком в корабельном журнале, потом надоело.  Пишешь, пишешь, а проку с того.  Писать – это вроде как складировать впечатления на будущее, а когда это будущее мерцает на манер болотного огонька – то потухнет, то погаснет – так и драйва особого нету складировать.  В бутылку, что ли, засунуть эту тетрадь да пустить по волнам.  Так ведь и бутылки нет.  И была бы, толку с того нуль, шхуна «Дункан» тут не ходит, с Lady Hélène и лордом Гленарваном на борту, чтобы забортными предметами интересоваться.  Бомж тетрадку вытрясет, бутылку вымоет и сдаст, политуры купит, выпьет, вот и конец приключения.  Лучше с Ежом побеседовать.  О чем только...  О чем, о чем.  О бабах, известное дело.  
Был я как-то на офицерских сборах.  Там наш комполка, полковник Мельников, любил устраивать ночные переполохи.  Весь полк вскакивает по боевой тревоге, истошные команды, мат, прыжком в сапоги без портянок, бегом-бегом, выстраиваемся на плацу, замполит и начштаба выводят г-на полковника под белы руки, придерживают его аккуратно, чтоб не дай Бог чего, и начинает он нам читать лекцию о вреде пьянки.  Про то, как майор такой-то возвращался в расположение полка из соседнего аула, где имеет место быть духан, по дороге отдыхал в канаве и, что характерно, даже без трусов, потому как трусы сельская молодежь с него стянула, вместе со всем остальным.  Все это мы и без него знаем и харю его видеть уже не можем, а потому страдает только первая шеренга, а остальные в темноте садятся на травку в кружки – Давай, мол, потрындим за баб.  Вечнозеленая тема и в радости и в горе.  
Отсюда мысль – а не побалакать ли мне с Ежей тоже за баб, тем более что горе налицо, и дождь все одно кап-кап-капает.  
-- Не знаю, как у вас, ушастых и безухих, а у меня весной – мука по этой части.  Гормоны борзеют на глазах, соблазны множатся, как кролики.  Представляешь, народ сбрасывает зимние шкуры, и вдруг куртешки девиц и дам подскакивают ближе к талии, туда как раз, где самая рюмочка образуется, а под ними на свет божий являются попки, злодейски обтянутые, чтоб мне провалиться, тонкими брюками, да пусть хоть джинсами, либо короткими юбчонками, и движутся эти линии и скругленные поверхности совершенно с ума сводящим образом.  Идешь по улице или в метро, глаза так и мечутся, а как иначе?  Это сейчас я зарос и отощал, а вообще-то я цветущий мужчина с блудливым взором, я уж говорил.  Какие тут могут быть вопросы.  И дамам такой живой интерес приятен, определенно тебе говорю.  Идет она тебе навстречу, и ты ее дежурно так глазами обегаешь по контуру, а она глазами же это дело фиксирует, а иногда даже слегка улыбается, честное офицерское.  Конечно, это если рожа у тебя не совсем фекальная и ты изображаешь именно искренний интерес, а не что иное.  Тут нужен некий минимум приличий.  По молодости я даже темные очки носил, а без них стеснялся.  Дурачок был.  Но это быстро прошло, и я тебе скажу почему.  Революция!  Грянули мини-юбки.  Чего уж тут, когда при малейшем наклоне или приседании трусики мелькают.  Ужас.  Шок.  Я ж вырос, когда юбки достигали середины голени.  Как у Audrey Hepburn в «Римских каникулах».  В те времена, если коленка вдруг заблестит, так человека в жар бросало.  И вдруг такое.  Интерес к жизни, я тебе скажу, рос стремительно.  Юбки вверх, итерес еще выше.  Шуточка была: парижского модельера спрашивают, Do you approve of women showing their thighs and knees? А он четко выдал: Thighs, yes, knees, no
.  Смешно, правда? – Еж задумался.  Ну идиот.  – Объясняю для малограмотных: коленки у них в основном кривоватые, а ляжки, они и есть ляжки, в любом виде годятся, туп-пая твоя рожа.  
Еж притих, и я помолчал, завспоминался, потом перешел совсем на задушевное.  
-- Но я тебе скажу, Ежа, есть такие экземпляры, у них самое возбуждающее – не попка, не грудь, не ножки, даже не треугольник, где заканчивается животик и прячется остальное, а – ни за что не поверишь – лицо!  Возьми хоть мою квашню.  На заре наших совокуплений я просто обожал ее лицо.  Бывало, все обкусаю, обсосу, но сам и вытру, а она все беспокоилась, не оставил ли я следов, хотя ей нравилось...  Только хрен ее знает, нравилось или вид делала.  У нее никогда не разберешь.  Не люблю.  Люблю простодушных.  Я ведь сам простенький, как амеба, а попадаю все в лапы таких вот инфузорий в туфельках.  Поневоле гадостей наделаешь.  
Я помолчал.  Думы ползли как-то враскорячку.  
-- Слушай, давай замнем это.  Такой разговор не совсем уже про баб как таковых.  Я какую мысль до тебя, охламона, хочу донести: женщина – вся, от гребенок до пят – соблазн и прелесть, в старинном смысле прелести.  Куда на нее ни глянь, везде все пророчествует взгляду неоценимую награду, абсолютно.  Ты скажешь, например – шея, а я тебе доложу: поцелуй в шею – самый какой-то...  срамной, что ли.  Бесстыдный.  Так мне одна дева жаловалась.  Ей потом приходилось на шею фулярчик такой повязывать, чтоб комариных укусов не видно было.  И так, повторяю, куда ни кинь взор.  Говорить об этом – одно душевное расстройство, а забыть – ну как забудешь.  Говоришь с ней, к примеру, о плюсквамперфекте, эстетике Шагала или судьбах русской интеллигенции, а буркалы сами так и шарят, а ноздри сами нюхают, а французские картинки так и мелькают.  Для совестливого человека, не хама, это мучительно, потому как они все секут и все про тебя знают.  Однако и деваться некуда, ибо нет в мире ничего приятнее на глаз, на понюх и наощупь, чем женское тело, и его так много в смысле разных необыкновенных деталей, при ближайшем рассмотрении.  Конечно, мало что есть противнее его же, если оно расползется от возраста или из-за природного свинства.  Правда, на это тоже находятся охотники до прогорклых жиров.  Но мы говорим не об этом.  Мы знаем, про что говорим, так, Ежатина?  Нет, ты все же провинциал дремучий.  Сидишь тут на глупом своем острове и из женского общества, небось, одних ежих и видишь.  Я тебе глаза на мир открываю, а ты гавайку теребишь.  А ну прекрати точас же!  Оставь гавайку в покое, лиш-шенец, тебе говорят...  
Гавайку я у него отнял, но понял, что разговор про баб Ежа мало волнует.  Голубой, что ли.  Интересно, бывают ежи педерасты или нет...  Обезьяны точно бывают, я читал.  А древние греки все подряд были гомосеки.  Никогда не забуду, какой это для меня был удар.  Читаешь Диогена Лаэрция, и на каждой странице какое-нибудь скотство.  Сократ был у кого-то наложником, и это ему нравилось.  Платон не токмо что влюблялся в мальчиков без счета, он им еще стихи сочинял, бесстыжая его греческая морда.  Диоген, который из бочки, боролся с каким-то пацаном в гимнасии, и у него на этого ссыкуна «встал конь».  Бедный пацан убежал со стыдухи, а Диоген при народе закончил свое гнусное дело вручную.  А потом все это еще и описал в деталях.  Ну не хамло ли.  Видать, я вправду тупой доцент, никогда мне эту перверсию не понять, хоть и либерал в душе.  Когда обнимаешь деву, хоть лицом к лицу, хоть a retro, все так четко природою продумано, и рукам дело находится, и остальному, и контуры совпадают идеально.  А у этих прыщавых что? Справедливо народ на эту публику злобится.  Пидор гнойный – это еще мягко сказано.  
Но!  Возьмем пример на засыпку.  Чисто теоретически, потому что как еще...  Допустим, упал сюда с неба пацан вроде тех, кем греки увлекались, шаловливый и склонный к этому делу...  Легко сказать Тьфу! А вдруг?  Гоген пошел вон на прогулку в горы, в джунгли со своим молодым соседом-таитянином, и вдруг чувствует – еще чуть, и он того парня уделает средь этой жаркой роскоши благоуханных цветов, листвы, лиан и прочего.  Ну просто озверел художник с голодухи, сперма в голову и все такое.  Это еще до женитьбы на малолетке-вахине было.  Хорошо тот парень шел впереди, потом повернулся в профиль, Гоген глянул на его грудную клетку и опал.  Не то, мол.  И слава Богу.  А то уестествил бы таитянина и сам потом мучался.  Если приложить этот гипотетический случай к себе, честность исследователя заставляет признать: исход в тумане.  По первому инстинкту, конечно, во мне все на дыбы, омерзение до дрожи, но это такая сфера – пока с той стороны не вынырнешь, ни в чем нельзя быть уверенным.  Хотя нет, кое-какая ясность есть.  Если б, скажем, кто-то ко мне подкатил с грязными поползновениями – распластал бы пидора от пупка до бороды, как сазана, и еще кишки по всему пляжу растянул бы.  В назидание.  Слышишь, Еж? Так и скажи им всем...  
Вот такие égarements du cœur
 меня обуревали, совсем не по погоде, а единственно от безделья и одиночества.  Ежа меж тем забился в угол и затих, и мне тоже стало сонливо.  Дождик шуршал по верху палатки, словно настраивался на бесконечность.  Время от времени я стукал по полотнищу над собой, чтоб сбросить застаивающиеся снаружи капли, а то ведь так и промочить капрончик могут, и начнут мне капельки капать в глаза, как минорному поэту Рильке.  Он так и писал – нет, мол, у меня крыши над головой, и дождь капает мне в глаза.   Нашел, чем разжалобить.  Аккуратнее надо следить за своим имуществом.  Я, например, спас свою крышу, теперь крыша спасает меня, хоть она и не крыша вовсе.  Во всяком разе нам с Ежей дождь в глаза не каплет и ветер в лицо не дует.  Какой-никакой, а дом.  Хижина дяди Роя.  Сюда бы еще тетю какую ни то...  
Блин, никак сегодня от этой тематики не избавиться.  Куда ни ткнись, везде они, а я, что характерно, без трусов.  Как тот майор.  Ну их в попу.  Давай лучше про дождь.  Когда-то я стихи про дождь писал.  Забыл только.  Что-то занудно-плясовое.  Неужели стало хуже  Оттого, что дождь по лужам.  Во муть.  Для молодежных кафе и вокально-инструментальных ансамблей.  Хорошо, что бросил эту брень-брень под гитару.  Лель-капель-апрель.  Бр-р.  А вот настоящее что-нибудь смог бы из себя сейчас выдавить?  И пробовать не буду.  Нет того настроя, нету лада души.  Дождь – природный феномен, period
.  Скажи спасибо, что здесь он чистый; на том вся поэзия скисает.  Чист, как слеза достоевского ребенка.  Над городом он наполовину из осажденного смога состоит.  Хотя хрен его знает, кислотные дожди теперь ветром за тыщи верст таскает, и от судеб защиты нет.  Сидишь себе в пустыне, никого не трогаешь, как кот Бегемот, чинишь примус, а тебе на плешь всякая кислотная дрянь ниспадает.  Обидно, понимаешь.  И без того масса охотников нам плешь проесть, не будем уточнять...  Какие-то прелестницы в кружевах, но с харями свиноматок...  
Дальше я с вяловатым удивлением обнаружил, что лежу на спине и потихоньку похрапываю, чем себя, наверно, и разбудил.  А может, и от тишины в запалаточном мире проснулся.  Не стукали больше частые капли по капрону, и редких тоже не было.  Одни привычные, уже почти не воспринимаемое ухом шумы моря, замогильный посвист ветра да предвечерняя суета птичьего народца.   

Я расстегнул дверное полотнище.  Ежины колючки так и мелькнули в проем, а за ним вылез и я.  Выпрямился, потянулся, оглянулся.  Веселого было вокруг мало, но и страстей особо никаких.  Обычный антураж хмурого, продуваемого пустынным ветром, бесконечного одиночества.  Пасмурно, однако без дождя.  Дождь, похоже, пронесло куда-то дальше, так что все на душе легче.  Тучек порядком, но несерьезные какие-то.  Нависли конвоем над закатным солнцем.  Только зря это, солнце здесь шустрое – мелькнет под горизонт, и ба-альшой всем привет.  Но пока держится.  
Если прямо на закат смотреть, и за него, на пару тысяч кэмэ примерно, то попадешь непосредственно в мое отрочество и юность.  Не может быть, чтоб там что-то без меня сейчас происходило, какая-то внутри соплячья уверенность, что там крутится вечное кино про то, как было, а было так, как я помню.  У меня этих воспоминаний целый сундук, по смерть не сносить.  
Особо любил на Бештау в одиночку лазить, в лоб, без тропы, меж кустов кизила и стволов чинар.  Там перед тем, как лесу кончиться, на высоте уже, перед выходом на голый островерхий главный шатер-пик, там уже чинары не стройные, как в армянских песнях, а больше похожи на гнутые абстрактные скульптуры, стволы иногда параллельно земле стелются.  Можно залезть на такой широченный ствол, угнездиться и сочинять верлибры – Chinning up Like an ape On an apricot tree
 и пр.  Строчки возникают ниоткуда, из альпийского воздуха, что ли.  А глаза расслабленно, завороженно бродят – вот небо, вот Машук, вот Золотой Курган, вот Медовая, вот Развалка, вот Змейка, вон внизу лесок Баранкош, я там в ночь смерти Сталина потерял невинность.  Под стогом соломы.  Она тоже говорила, что потеряла, а мне так не показалось, девица на пару лет постарше меня была и порезвее, но я не стал углубляться в проблему, тем более еще царь Соломон говорил – темное это дело.  
Если смотреть прямо на восток, далеко-далеко, уже в синеве, виднеется Лысая.  Там, на отдельно стоящей скале, я целый день жарил деву, но уже далеко не ту, а совсем другую.  Полежим-полежим голые на теплом камне под солнцем на ветру, и опять за свое.  В расселинах там чебрец растет и пахнет – сдуреть можно.  А мы и без того дурные были, друг от друга.  От Аньки пахло как-то не по-русски, прямо мускус какой-то, она рослая была и крупная, губы африканские, волосы везде черные, всего на ней много, и очень послушная.  Мы всякое вытворяли, на что только воображения хватало.  
Однако там надо было осторожно, вершина скалы хоть и плоская, но слегка наклонная и весьма малая по размеру, несколько квадратных метров всего.  Аньку каждый раз в конце аж подбрасывало, как никогда потом, и острота скорее всего наполовину от страха высоты.  Она даже постанывала, чего с ней раньше не случалось; от нее разве что тихий хрип иногда услышишь.  Уж и не помню, как я ее туда заволок, ведь сорваться могли запросто.  Видно, очень хотелось, и она по дурости и в горячке  лезла за мной.  Сверху там, правда, вид обалденный.  С того дня я уж точно ни на что ни с кем вот так не любовался.  Там внизу излучина Подкумка, лес, а в тебе чувство неба и простора, когда хочется раскинуть руки и полететь, как во сне; только это быстро проходит.  У девы голова кружилась вниз смотреть, лес так далеко внизу – когда писаешь, моча на солнце посверкивает, улетает вниз и исчезает, не видно даже, куда она долетает...  
Тут я вздрогнул и задрал голову – с неба послышалось что-то похожее на вскрик сирены сторожевого катера.  Прислушался, плюнул озлобленно до глубины души.  Теперь мне любые журавлиные фанфары или гусиный гогот будут корабельной сиреной мниться.  Что ж мне теперь, сесть на задницу, обратиться в слух и ждать от чужого дяди спасенья?  Долго ждать придется.  
Отчаянное кряканье утей в камышах, над ними и над морем, вдали и вблизи, становилось все интенсивнее.  Над головой, чуть не сбив шапку, прошмыгнула малая стайка чирков.  «Ах, вы так», взвыл я, подхватил гавайку и чучело и помотал к скрадку.  Добежал и хотел было уже залазить внутрь шалаша, да замер.  Идея осенила.  Метрах в тридцати от берега, у самых камышей, было нечто, называемое по-местному купак – отдельным островком торчащая груда или куча поваленного камыша, рогоза и прочего.  Вот если б туда забраться, установить шалаш, я б был почти посредине чистинки.  Это совсем не то, что торчать на берегу, ждать с моря погоды.  Придется снять галоши, в ранку может набиться грязь, но когда нас такие мелочи останавливали.  Авось band-aid спасет.  
Я сходил к купаку, осмотрелся, обмял на нем камыш, чтоб можно было установить скрадок, перетащил туда шалашик, забрался в него, долго шуршал, прилаживался – камышины все кололи то тут, то там, и надо было их толком умять.  Наконец затих, а когда слышал свист крыльев налетающих селезней, принимался азартно крякать.  В этот раз я сидел  если и не совсем лицом к заре, то все же вполоборота, и видимость  была не в пример лучше, чем давеча.  
Только смотреть особенно не на что.  Покачивалось на воде мое чучело – я кинул его совсем близко, шагах в пяти-шести от купака.  Вверху часто шарахались тени.  Иногда сумрачно пролетала ворона или чайка.  А больше ничего не происходило, ни одна сексуально озабоченная дрянь пернатая ни на чучело, ни на мое кряканье не реагировала, хотя крякал я страстно.  Становилось совсем темно.  Я вроде бы и не охотился уже более, а так, отдыхал, стоя на затекших коленях и уставившись через амбразуру на потемневшую вконец воду, в которой давно уж отражались редкие, устало жмурившиеся звездочки.  Внимание мое рассеивалось, я примирился с тем, что вот еще одна пустышка, и придумывал себе утешение типа зелен виноград.  Главное, мол, процесс, а не результат.  Полюбовался на буйство жизненных соков в птичьем мире, на таинство ухода земли и неба в ночь, и будет с тебя.  
Я лениво крякнул еще раз, другой, немного посидел и хотел совсем было уже выбираться на волю, когда мимо купака, чуть ли не из-за моей спины, шустро выплыл темный силуэт крякового селезня и остановился в отупении перед моей деревяшкой.  Он виднелся как раз перед прорезью в шалаше, и я, не успев ничего почувствовать, лишь слегка приподнял гавайку, повел стволиком и нажал на спуск.  Селезень забился, я забился не хуже селезня, опрокинул с себя шалашик, скакнул в воду и дальше  сделал несколько скачков по колено в воде, устигая добычу, которую удары колотившихся крыльев откидывали все дальше.  Почти сразу  настиг, схватил обеими руками и запоздало заорал: «Врешь, не уйдешь!»

Но все это лишь нервы и лишние хлопоты.  Птица еще побилась в смертных судорогах и обмякла.  Цель ведь была так близко, что стрела вонзилась практически сверху в спину и наискосок прошила всю тушку.  
Так я и стоял по колено во взбаламученной воде, держал слабо дергавшегося селезня за теплую шею и рычал что-то нечленораздельное, но триумфальное.  Все ж таки я их победно уделал – Рок, Эмку, Кэпа, демона самоубийства, не знаю кого еще, но определенно уделал.  Меня заливало торжество по самые глаза, дрожь прошибала всего, глотка булькала, сердце бухало ух-ух-ух, рожа вся расплывалась в беспорядочной улыбке, хотя казалось бы – ну что тут такого, селезень, он и есть дурной весенний селезень.  Тяжелый, правда, увесистый даже, но мало ли я их поколошматил на своем веку.  
Мало-помалу пароксизм счастия стал проходить.  Я кинул деревяшку-чучело на купак, шалаш оставил там же, подобрал гавайку и пошлепал на берег.  Селезень совсем уж успокоился.  Я уронил его на песок и долго и тщательно отмывал ноги от ила и сушил их метелками камыша.  Потом обулся и пошагал домой, и было у меня на душе необыкновенно красиво.  Даже память о вчерашнем баркасе не могла этого перебить.  А плевал я на ваши баркасы.  Не хотите – не надо, я еще очень даже живой и сам себе такое судно построю, какого мир не видывал.  
На нем Лету можно будет туда-сюда переплыть, не то что ваш вшивый Арал...  
Глава 36.  Каючок

Утка по-охотничьи.  – Что было на скале (2).  –  Бабуры! –  Каючок готов.  –  Таинство крестин.  –  Успешные испытания и свежие идеи.  –  Доделки.  –  Кое-что о дрожи в пальцах.  –  Ветренность Ежа.  –  Предстартовые страхи без старта.  –   Новогодние решимости в майскую ночь

Я потянулся, и рука моя легла на что-то мягкое, пушистое и холодное.  Брюшко селезня, которого я вечером закинул в палатку.  Боялся – утащит дикий кот каракал, если они тут водятся.  Или богомерзкие песчанки.  Песчанки, те точно ошиваются по ночам.  Часто слышно, как они прощально пищат в экзистенциальном ужасе, уже холодея в змеиных зубах.  Бесчинствуют гады вокруг моей палатки.  Такие вот в этих местах ноктюрны – шуршанье змеиных шкур по песку и предсмертные визги песчанок.  
Шершавое прикосновение к выстраданной добыче – душевный тонус на весь день.  А как еще прикажете себя чувствовать.   Ведь изловчился, вмантулил Року прямой правой по соплям, урвал свой кус и ушел в отрыв.  Притом как раз в момент, когда меня навсегда уже смешали с разнообразным дерьмом.  В ушах марш Преображенского полка клокочет, а вы говорите.  
Дальше все в той же тональности.  Утро было такое...   Я, как вылез на свет Божий, как глянул окрест и на вздымающееся из чистого моря в ясное небо здоровенное ражее солнце, то прямо так и выдохнул, «Оооооо!»  Очень длинное и выразительное «Ооооо!»  Я Ежу именно так и сказал.  Но он, низменная душа, больше селезнем интересовался.  
Я живо выпотрошил добычу.  Покойник смотрел на эту процедуру широко раскрытыми стеклянными глазами.  Требуху выложил Ежу – ушастый обжора уже нетерпеливо ерзал под руками.  Тщательно вымыл окровавленные руки и принялся готовить любимое свое блюдо по все времена, а уж про теперь, после многодневной рыбьей диеты, и говорить нечего, слюной можно подавиться.  Готовится оно так: выпотрошенную тушку солишь и перчишь (если есть перец, у меня не было) изнутри через разрез, наталкиваешь туда яблок или абрикос или что есть под рукой, хоть картошку (у меня ничего не было), зашиваешь разрез, потом вместе с перьями обмазываешь глиной, рядом с костром копаешь ямку, укладываешь в нее эту глиняную мумию, присыпаешь песочком, притрамбовываешь, сдвигаешь на зарытое сокровище костер и держишь несильный огонь, а больше жар, где-то с час или больше.  Сколько вытерпишь.  Под этим жаром утка и запекается в собственном соку.  Тут тонкий момент – не передержать, не пересушить, но на охоте это редко бывает.  Не тот аппетит, чтобы передерживать.  Когда утку откопаешь, спекшаяся глина вместе с горелым пером отваливается пластами, и тебе в награду достается умопомрачительно сочная мякоть, а если иногда на зубах похрустывает песочек, такова уж наша охотничья жизнь.  Песок стерильный, но все равно сплюнь, не поленись.  
Пока я ковырялся у костра, разжарился порядком, хотя солнце стояло еще невысоко.  Мало-помалу стащил с себя все до плавок.  Загорел я уже как следует, местами шелушилась кожа, но загар был ровный, лишь цветом похуже черноморского.  Про Черное море, однако, лучше не думать.  Тут же примерещилось вчерашнее воспоминание – загорелые тела на плоской вершине скалы, и как все было несказанно остро и даже временами невыносимо.  Такое можно лелеять всю жизнь.  
-- Лелей, лелей, -- философически пробурчал из-под ветоши Кэп, он же червь сомненья, -- только прикинь, что ты на самом деле лелеешь.  Самое переживание?  Или бледную тень его? 

По всему выходит – тень.  Воспоминанье, пунктирное и местами размытое.  Невозможно каждый раз переживать то острое, из-за чего весь стон.  Ну никак невозможно.  Застонать можно, если охота театр играть, а остроту откуда взять?  Пропала, стерлась.  Что осталось? Обрывки слов, дымка по краям и случайные, непонятно зачем застрявшие картинки – как блестела на солнце струя, рассыпаясь и слетая вниз, на лес.  А о чем было говорено, ни звука не вспомнить, хоть мы с ней изливались друг перед другом – интеллигенты, едрена вошь – почти без умолку, с естественными перерывами на стоны и бурное дыхание.  Тело девы могу вспомнить, но не все сразу и неясно, с усилием.  Просто я умом знаю, что она вот так лежала на нашей одежде, постеленной на теплый камень, а вызвать могу только одно виденье за другим – усталую большеротую улыбку, длинные загорелые ноги в кедах (она все сняла, а кеды нет), темный треугольник внизу живота, грудь, чуть свесившуюся набок, с торчащим соском...  А может, он уже опал и я его таким придумываю, торчком?  Может, я вообще все придумываю, а не вспоминаю?  Или припоминаю где-то виденные порнокартинки?  Так можно черт его знает до чего додуматься.  Что я вообще все сочинил, и ничего такого на скале не было.   

А-ррр, чушь собачья.  Было все, очень даже было.  Конечно, память выцветает, так уж мир устроен.  Я сам отцвету, не то что память.  А уж дева та...  Видел я ее как-то мельком, в один свой визит на юг.  Жирная крикливая еврейка с арбузным задом.  Отсюда одна немудрящая мораль – смакуй момент, for tomorrow we die
.  Изойдем дымком.  
Как я смаковал, как урчал, обжигался и грыз утиные кости, про это можно опустить.  Должны же быть какие-то эстетические принципы.  Остановился, когда почти половины селезня как не бывало.  Я его, конечно, прикончил бы и не охнул, но приходилось растягивать удовольствие.  Совсем не факт, что теперь буду молотить каждый день по селезню.  Случай, он и есть случай.  Сиди и крякай я в своем скрадке хоть до лета, могу ничего не высидеть.  А высижу, так промажу.  В любом разе надо делом заниматься, строить корабль и уносить отсюда свои загорелые ноги, пока их какая-нибудь бешеная гюрза не покусала.  А утку можно и в ресторане «Пекин» заказать.  По-пекински.  
Наглотавшись утятинки, я отяжелел и засиделся у прогоревшего костра.  Сидел, отдувался, размышлял ленивей некуда, размазывал утиный жир по рукам и ногам, где шелушилась кожа.  Все оттягивал момент, когда надо будет взбодриться, встать и приняться за потный труд.  Если честно, мне и без героики труда сиделось неплохо.  Еще лучше было бы завалиться там, где сидел, на первобытный манер, уставиться в небо и еще посмаковать в деталях то кино про скалу на Лысой горе.  Еще что-нибудь на ту же тему.  Такой уж воздух в жарком климате, так и дышит на тебя этими картинами, хотя, казалось бы, с чего – пустыня, она и есть пустыня, и даже не очень жарко.  
-- Чего на пустыню пенять, когда в яичках с голодухи вселенская грусть и боль...  
Я совсем рассолодел, чувствовал – вот-вот расслабленно опрокинусь на спину.  Так разве ж Арал позволит.  Гром с небес!  Я испуганно вскочил на ноги и ошалело уставился на совершенно фантастическую картинку: из-за кромки высоких камышей прямо на мой стан вывалилась эскадрилья археоптериксов или еще каких белесых летающих ящеров с огромной отвисшей нижней челюстью и хохолком на голове, развернулась в сторону моря, пролетела, снижаясь, еще две-три сотни метров и плюхнулась на мелководье, взбивая длинные белые дорожки.  
Во блин, с этим морем не соскучишься.  Много я тут на острове всякого видел, пеликанов пока не видел, и вот пожалуйста, тут тебе и пеликаны, огромной толпой.  Теперь они мне всю рыбу разгонят, обжоры чертовы.  Погнать их, что ли...  А впрочем, пусть живут.  Все равно мне сниматься отсюда не сегодня – завтра, забыл, что ли?
Я снова сел, потиху нервически хихикая.  И прям смешно – сидишь, балдеешь, всякими эротическими нелепостями себя тешишь, а тут Небо насылает на тебя стаю археоптериксов.  Для чего?  А затем, наверно, чтоб ты вернее проникся своим ничтожеством пред разнообразием того, что у Него в загашнике.  Все равно спасибо птичкам – на вираже могли и обдать горячим дерьмом с ног до головы.  Но воздержались.  
Есть, есть тут некая мистическая каемочка.  Я тут про баб задумался, а мне на маковку чуть было пеликаны не сели.  Если кто не знает, на юге их зовут баба-птица, или бабура.  Тонкая издевка с чьей-то стороны.  Думаешь одно, а материализуется какой-то нелепый омоним.  Ну чего в бабурах бабьего?  Разве что вони от них, как от сварливых баб.  Я как-то подкрался близко к пеликаньей стае, так от них полупереваренной рыбой так несет – с ног сшибает.  Давно дело было, а и сейчас передергивает. 
Посмеиваясь, я снова взялся вязать и сшивать снопы.  На мое удивление, дело споро пошло к концу.  Уже через пару часов осталось только связать и прикрепить к готовому корпусу готовый транец.  Правда, это оказалось самым кропотливым из всей возни, но и самое кропотливое тянется, тянется, а потом кончается.  Я завязал последний узел, высвободил иглу-кинжал и потоптался вокруг своего изделия, не доверяя глазам своим: оно было вполне готово.  Во всяком случае, я ничего больше не мог придумать, что бы еще где пришпандорить, равно как и примантулить.   

«Утюжок» был сам по себе довольно аккуратный, но мысль о том, что на нем можно плыть и даже куда-то приплыть, все же казалась вполне  нелепой.  Соломенное корытце, на нем детишкам в пруду бултыхаться, а не Арал пересекать.  
-- Ну и за каким хреном ты его тогда строил?

Я немного расстроился, а потом рассердился.  Чего соплю жевать – поплывет, не поплывет.  Обязан плыть.  А не поплывет, другой построим.  Что нам, первый или пятый раз красной юшкой умываться, что ли.  
Осторожно, чтоб не помять и не поломать камышины, я скантовал плотик на воду.  Он закачался на ряби, как уточка, причем дно осталось практически сухим, выступило лишь несколько капель воды.  Теперь – крестины судна.  Важное таинство в теории и практике Побега.   Повторить церемонию крестин «Фрегада»?  Боязно.  Не очень это хорошая идея, как оказалось – опрыскивать корму уриной и вообще изгиляться.  Море клоунады не прощает.  Я наклонился к корме и шепотом пробормотал, чтоб никто не слышал: “I name thee «Каючок»”.  Потом для верности поплевал на корму, как рыбаки плюют на червяка – на счастье.  
Я очень надеялся на это название - «Каючок».  Назвать «Каюк» -- значит искушать судьбу, а «Каючок» -- это должно быть счастливым.   Обязано.  Во-первых, это вроде как тайное имя.   Когда говоришь, то ведь кавычек и прописной буквы не видно, и получается, что я вроде бы употребляю имя нарицательное – каючок, а на самом деле про себя знаю, что имею в виду «Каючок».  Это вроде как евреи, говорят, не упоминают имени Бога вообще, а христиане (некоторые, по крайней мере) – всуе.  Дикарские штучки, но какие на фиг из нас сверхчеловеки.  Так, личинки недоделанные.  
Есть еще и сентиментальная и отчасти лингвистическая причина.  Плавал я как-то вдоль западного берега Каспия на крохотной одноместной байдарочке, метра два длиной, и очень удачно плавал, хотя суденышко мизерное, а Каспий – море дурней попа, может волнение за полчаса до штормового раскочегарить.  Где-то южнее дельты Самура, где уже идет Яламинское взморье, я вылез на берег, и там ко мне подвалил местный рыбак.   Потрепались, и он так сказал про мою красивенькую крохотную байдарку: «Хороший у тебя каючок».  Я еще посмеялся про себя, думал, правильно говорить «каяк», а каюк – он и есть каюк, в смысле кранты, капут, песец котенку.  А потом выяснилось, что и на Черном море, и в других местах так говорят на полном серьезе, и это даже правильно: в словаре я вычитал, что слово это – от турецкого kayik.  Так по-турецки называются небольшие плоскодонки для пары весел.  Плотик мой именно плоскодонка, хотя весло одно, я его сварганил из бывшей удочки и многоцелевой своей дощечки, в которой провертел четыре дырочки и сквозь них протянул мутузок, привязал дощечку к удочке.  Получилось не Бог весть что, но, как говорится, слепил из того, что было.  
Я еще постоял, переживая момент, потом решительно кинул глупое свое весло в лодчонку и потащил ее без лишних церемоний подальше от берега.  Когда вода дошла мне до колена, я вздохнул, перекрестился, выматерился, осторожно занес ногу, поставил ее на гладкое камышовое дно, оперся рукой о планширь, оттолкнулся другой ногой – и так взошел на борт своего нового судна.  Как и ожидалось, оно стало немедленно и энергично наполняться забортной водой.  Струи сочились  сквозь дно и сквозь борта, но когда вода прибыла где-то на ладонь или больше, процесс почти прекратился.  Я качнул каючок с борта на борт – он был явно на плаву и переворачиваться не желал.  Вода, вливающаяся при болтанке, сразу уходила; плотик с пассажиром и водная стихия пришли в какое-то подобие равновесия.  Я стоял в каючке на коленях, вода неприятно холодила задницу, но я решил – это не смертельно.   Главное – гомеостаз есть.  Баланс.  Эквилибриум. 
Теперь мореходные испытания.  Я взял в руки весло, гребнул раз-другой с одной стороны, пару раз с другой, и каюк довольно легко пошел вперед.  Я расхрабрился, проделал несколько поворотов, покрутил суденышко на месте – все получалось.  Это, конечно, мало о чем говорило.  На мелководье волнения никакого, легкая рябь, а как «утюжок» будет вести себя на волне, когда его начнет сурово  болтать и напрягать, одному Посейдону известно.  Что-то подсказывало – хорошего будет мало.  Нужны свежие идеи.  
Идеи долго ждать не пришлось – сама мокрая задница подсказала, пока я греб к берегу и вытаскивал челн на сушу.  Надо набить его  камышом и рогозом чуть не вровень с бортами и прошить эту массу лианами, леской, всем, что у меня есть.  Закрепить так, чтоб ничего не болталось, не ерзало, и можно хоть через Атлантику.  Плавучесть увеличится в разы, сидеть я буду выше ватерлинии и должен быть вполне сухой при любом волнении, разве что волна сверху накроет, но кто ж о таком думает.  Это вроде прямого попадания снаряда на войне.  Такие мерзости сами приходят, чего из-за них заранее душу травить.  А под спину, поверх верхней фасции транца, привязать еще один-два снопа, из рогоза, он помягче.  При таком комфорте я и на берег сходить не захочу.  
Я вытащил лодчонку на сушу, и с этого момента ничто постороннее меня уже не трогало – ни муки голодного мужского естества, ни память о плотских соблазнах, ни охота, ни красоты пустыни и моря, ну буквально ничего.  Нетерпение росло, и нетерпение задавило все, что час назад свербело и бередило.  Я снова резал камыш, резал рогоз, навалил целую кучу этого добра рядом с каючком и принялся эту массу обрабатывать, увязывать в пучки и примащивать внутри конструкции.  Потратил все оставшиеся лианы, но за свежим запасом не пошел – лишняя трата времени.  Вместо этого принялся пришивать свежие фасции леской с моей удочки.  На черта мне теперь удочка, я могу настрелять себе рыбы, сколько хочу, а леска-миллиметровка все ж надежнее лиан.  
Про лианы я уже и без того задумывался: а вдруг они на волнении намокнут и перетрутся?  Во будет фокус.  Рассыплется каючок подо мной точно так же, как разлезся надвое «Фрегад».  Не выдержал, бедняга, царствие ему небесное, подлого удара смерча.  Два кораблекрушения на одного морехода – это уж некий перебор, но у Рока ни чувства меры, ни понятия о пропорциях, а юмор вообще пещерный, мне ли того не знать.  И я снова и снова проталкивал свою иглищу меж стеблями, стягивал их все прочнее, пока не заметил, что с трудом уже вижу, куда сую иглу, а острие с другой стороны нахожу наощупь.  
Я с трудом разогнул нестерпимо болевшую спину, оглянулся окрест.  Оказалось, что уже вечер, вместо солнца пылает пожар зари, а в воздухе обычное вечернее возбуждение, птичье население с воплями толпами шмыгает взад-вперед.  Ищет, чего не потеряло.  Пришлось бросить эти пошивочные работы, тем более, что и лески осталось всего ничего.  Утром живо доделаю.  
Я поставил кипятить чаек и тяжело опустился рядом с костром.  Вот казалось бы, чего я такого особенного делал – вязанки вязал да иглой ширял, а умаялся до дрожи в пальцах.  Мой тренер по боксу, по прозвищу Миша Лапа, сейчас бы меня домой прогнал, эт точно.  У него такая манера была: выстроит нас перед тренировкой и дает команду – руки перед собой, пальцы растопырить.  Если пальцы дрожат – значит, либо пил, сукин сын, либо с девкой всю ночь кувыркался.  В любом случае мотай отсюда; и хорошо еще, если по шее не отоварит.  А оставшимся как даст разминку минут на сорок, после стоишь, шатаешься, круги перед глазами, вокруг тебя лужа пота, а впереди еще вся тренировка по полной программе.  Золотое время было.  И где те ребята?  Да спились все до единого.  Даже еврей Йоська, и тот скапустился, а ведь он году в шестидесятом чемпиона Союза сделал в моем весе, первый полусредний.  Видел я его как-то в Пятигорске, одна тень осталась от человека, бомж бомжем.  А когда-то он метелил меня на отборочных, как хотел.  Один раз левый мой глаз совсем заплыл, и морда слева, как синяя подушка.  У него ж рука на кулак длиннее моей, он меня издали доставал с той дистанции, к какой я сам привык, а перестроиться я не смог.  У меня у самого рычаги дай Бог, но куда мне до Йоськи.  
Вот же дела, время пройдет, и приятно бывает вспомнить, как тебе рожу корежили, хотя объективно сказать – чего хорошего?  Может, нынешнюю передрягу тоже когда-нибудь с умилением буду вспоминать.  Друга Ежа – определенно.  Кстати, куда его черти унесли?

Я с кряхтеньем встал, покричал Ежа, поискал вокруг стана и у камышей – нигде нет.  Странно.  Ночами он и вправду любил где-то шастать по своим ежовым делам, тоже движимый, небось, Любовью и Голодом, но к ужину являлся, как часы, и очень общительно лез, куда не просят.  Я немного расстроился.  Если честно, я уже начинал подумывать, как бы забрать Ежа с собой.  Все же он у меня не только mascot
, но еще и приятель вроде.  Я с ним такими интимностями делился, как ни с одним приятелем.  А он возьми и исчезни.  Прямо в догадках теряюсь.  А что, Еж мог мистически вычислить, что предстоит морское путешествие, и решил умотать от этой перспективы куда подальше.  Ежи воды не любят.  Если ежик свернется клубком, колючки во все стороны выставит, брызни на него водой – сразу развернется.  От отвращения, небось.  Жаль Ежа.  Но может, еще вернется.  Жрать захочет, или по моей физиономии соскучится – и вернется.  
Как я ни притомился, а уснуть в ту ночь никак не удавалось.  Крутился винтом, пока весь спальник в жгут не сбился.  Пришлось вылазить и аккуратно его вновь стелить.  А ничего удивительного.  Строил я себе каючок и предположительно рассуждал, как хорошо бы с этого милого островка слинять.  А когда лодка построена и завтра-послезавтра отдавать швартовы, это совсем другое дело.  Как-то оно в море все обернется?  Каючок после доделок вроде и вправду получился прочный и плавучий, мореходности хоть отбавляй, а только вдруг еще один самумчик на мою голову свалится?  Опять вся надежда на спасматрас да на случай – авось еще один островок поблизости подкинет.  
Ладно, нечего себя загодя пугать.  Так и испугаться недолго.  Сейчас море – не тот раскаленный лед, что почитай месяц назад.  Конечно, не плавательный бассейн с подогревом, но сколько-то продержаться можно.  И я теперь ученый, в открытое море калачом не заманишь.  Буду пробираться от острова к острову, короткими перебежками.  Только небо нахмурится, а я уже сижу на каком-нибудь островке и зубы скалю.  Наверно, вспоминаю афоризм Вити Тащилкина: «А-а, туристы.  У нас таких, как вы, целое кладбище».  
Я резко перевернулся на спину, закинул руки за голову.  Не стоит сейчас про кладбище.  Кладбище никуда от нас не уйдет.  Лучше подумай, как дальше жить будешь, ежели выплывешь.  За этими морскими и сухопутными хлопотами как-то все подзабылось, растаяло в тумане, а ведь никуда ничто не ушло, и от этого неприятное ощущение в животе.  
 Очень похоже на возвращение в будни после смены в горах – беззаботной, любвеобильной, в меру опасной, местами не в меру пьяной.  Возвращаешься к семье, к обязанностям, к постылой работе, малоденежью и многоликой пошлости и жалкости быта.  Тоска, и от тоски глухая пьянка, а потом отходняк – не приведи Господь.  
Некое светлое пятно, однако, прорезывается: я тут эдаких прелестей нахлебался, что супротив них тамошние глюки – зола и пашано.  Дуну, плюну, и нет их.  А будут сильно докучать, так я опять слиняю.  Найдем где исповедовать религию Побега.  Они мне – дерьма на голову, а я им – ручкой.  Суше, суше надо ко всему относиться.  Типа здрасьте, как поживаете, передайте горчицу, привет семье, еще увидимся.  Может быть.  Особенно с этой, как ее...  С супругой.  Никаких страданий, только заявление в загс – и марш Мендельсона от конца к началу.  Куплю себе однокомнатную, а мяса всегда найдутся; куда без них.  Пощупаю еще.  Это сейчас я так яростно взыскую, а потом даже вяло отталкивать придется.  
Я совсем размечтался, и не сразу дошло, что мечты до колик похожи на благие решения в новогоднюю ночь.  Опадут, небось, как пена от шампанского.  От этого могло хватить отчаяние, но оно не торопилось, и я даже догадывался, почему.  С некоторого времени угнездился себе в укромном уголке то ли еж с выражением совершенной независимости на хитрой усатой морде, то ли крепенький такой мужичок-с-ноготок с квадратной загорелой физиономией, заросшей по глаза рыжей с черным бородой.  И так и видно по глазам, что на любой выпад он ощерится и прохрипит про себя: «А не пошли бы вы все в катманду.  У вас своя компания, а у меня своя – me, myself and I
».  
-- А если ему каверз не строить, твоему мужичку?

-- Да милейший парень.  Только и ищет, кого бы пожалеть или рассмешить.  Кувыркается, как щенок.  
-- Так я ж вроде всегда таким был!  За какой же елдой было бегать в пустыню и терпеть эти кошмарные неудобства?

-- Объясняю для безнадежных.  Если б не убежал, догнивал бы сейчас под кладбищенской сиренью.  С красивой странгуляционной бороздой на шее, иссеченными запястьями или разнесенной в лоскутики башкой.  А теперь, считай, выплыл.  
-- Сплюнь, сплюнь.  Не язык, а помело какое-то...  
Огонек где-то вдалеке замерцал неярко, но утешно.  Я незаметно отпал.  
Глава 37.  Потери и находки

Персеверации.  – Зурна, орган, зубная паста, liberté.  –  Еж, он же ежиха.  – Бурдюки и амфоры.  –  Кувырки с канистрой.  – Обрываю ниточки.  – Похвала каючку.  – Снова зурна.  –  Работаю Ихтиандром.  –  Я свое из горла вырву

Любопытное мое было состояние после постройки каючка.  Типичное «с одной стороны, с другой стороны».  И хочется, и колется.  Нормальная шизня, короче.  
С одной стороны, постоянно горел костерок горячки – поскорее закончить все приготовления и дернуть с островка в морскую даль, к берегам за горизонтом, к двуногим коллегам.  Одиночество порядком уже измочалило психику.  Особенно мучили штучки, название которых застряло в голове из вузовского курса психологии: персеверирующие впечатления.  Это когда в голове бесконечно крутится какая-нибудь дрянная мелодийка.  Как магнитофонная кольцовка.  Они и раньше меня донимали, а тут осатанели, хоть на стенку лезь, только и стенки черт-ма.   Какое-то весеннее обострение приключилось.  Вдруг прорезались частушки, завезенные когда-то из Сибири еще самой первой моей супругой-певуньей.  Выйду в лес, поставлю крест,  Кто-нибудь помолится.   Все ребята сопляки,  Не с кем познакомиться.  И снова:  Выйду в лес, поставлю крест и т. д.  Раз за разом, до озверения.  Потом другие, оттуда же, из той же серии.  Прилипчивые, как чесотка.   И чем тупее, тем прилипчивее.  
Чтоб заглушить это безобразие, приходится беспрерывно петь всякую муру – самодельные песни времен альплагерей, блюзы, русское народное, романсы, арии, Окуджава-Галич-Высоцкий, то да се.  Но чуть отвлечешься – и нате вам, опять двадцать пять.  По Нагорной я ходила,  Принасвистывала,  Груди козырем носила,  Пузо выставила.  Пробовал забить эту сволочь фортепианным концертом – фигушки.  Для концерта или сонаты нужна сосредоточенность.  Стоит ослабеть вниманию, как из малейшей щели или резонанса выскакивает такое вот блядство, не побоюсь этого слова.  Снова приходится запевать ерундень или беседовать с самим собой, а также с неодушевленными предметами и почти одушевленными призраками.  Наблюдатель на чердаке меж тем это все фиксирует и индифферентно отмечает движенье крыши вскользь набекрень.  
Вдруг до слез стало жалко дзэн-буддистов.  Им ведь полагалось добиться полной пустоты в мозгах – ни мыслей, ни желаний, ни черта.  Вакуум.  Дхиана.  И вот сидит он в позе лотоса, а тут возьми и привяжись какой-нибудь мотивчик, типа «Цыпленок жареный» или «Очи черные», в ихнем азиатском эквиваленте.  Какой уж там вакуум.  Чего удивляться, если один такой семь лет сидел, уставившись в стенку, аж ноги отсохли, и ни хрена не добился.  А потом теория этого дела пошла вперед, и оказалось – никаких поз и потуг не нужно, просветление может снизойти на маковку само, не ожидая зова, в гуще самой что ни на есть обыденщины.  Такой афронт для безногого адепта.  
Сердечное спасибо господам дзэн-буддистам.  Пока их жалеешь, частушечки хоть ненадолго отвяжутся.  Потом опять за рыбу гроши, пенье на износ.  А то вдруг стал я мыслить исключительно на мотив «Цицинателы».   «Чемо цицинатела, постирать бы рубаху…» Ударение на последний слог  «ху» получается, но это ничего, в грузинском нет ударения в нашем понимании.  Хотя при чем тут грузинский, я ж на русском пою, и не пою совсем, а только думаю.  Мама моя, и сколько же мусора у образованщины в голове по углам скапливается.  Позавидуешь одноклеточным.  
Начинаешь трясти головой, но ничего не вытряхивается, все остается ровно там, где было.  Петь без остановки никак не получалось, надо фокусироваться на повседневных хлопотах.  Пробовал свистеть, но губы запеклись на жаре, и выходил вздор.  
Спасение выпорхнуло из детства.  Вспомнил, как пацаны-аварцы вырезывали свистелки из камыша, называется зурна.  Бросил все и торопливо, по наитию и туманным воспоминаниям, соорудил себе примитивную дуделку: прочистил сердцевину камышины, высверлил в ней семь дырок, конец срезал наискось.  Даже припомнил, что у мундштука надо отщепить малюсенький язычок.  Попробовал несколько мелодий.  Зурна врала безбожно, но при чем тут это.  От диких горских звуков частушки как ветром сдуло.  Мозги были спасены от расплава.  
Сторонний наблюдатель, конечно, со смеху уписался бы.  Человеку надо шкуру спасать, ноги уносить от верной гибели, а он такой хренью занимается, зурну ладит и на ней насвистывает.  Только мне было не до смеха, мозги в распыл шли.  И еще.  Из этой истории высветился философский довод против буддистов-иллюзионистов: сверление частушек в мозгу невозможно изгнать другим сверлением в мозгу же.  Нужно что-то из грубого, нашего, физического мира.  Нужно что-то делать и уметь делать, не только сидеть и жопой жар раздувать.  Вот так.  Мне это показалось до того важным, что я даже в корабельный журнал записал.  А сейчас смотрю – баналитет какой-то, а вовсе не открытие.  Псевдофилософский мусорок.  
Сопелка сильно врала, но я себе объяснил: это терзает уши, но это временно.  Вот вернусь в Москву, первым делом куплю абонемент в консерватошку, ни одного концерта не пропущу.  Я им покажу, этим дебильным частушкам.   Хотя какой может быть абонемент; сезон уж закроется, пока доберусь.  
-- Смотри, как бы следующий не начался...  
-- А нас не колышет, пусть хоть следующий.  Лишь бы без частушек.  Орган хорошо бы...  Фугу.  Токкату.  Да хоть инвенцию.  Или зубы сладкой пастой почистить, не саксауловой золой на пальце.   Из ванны день не вылезу.  С пеной из ГДР...  
-- Орган, это хорошо.  Зубная паста – шик.  А свобода?  Где еще ты будешь так же свободен?  Ведь снова по стеночке придется пробираться, через плечо оглядываться, в кармане кукиш греть, и вообще жить, зажавши нос прищепкой.  Не успееешь оглянуться, тебя в такую паутину запеленают – ни вдохнуть, ни выдохнуть.  
-- Да завались она в половую щель, твоя свобода.  Потерплю как-нибудь.  У меня ж мозги уже в раскат пошли, не слышишь, что ли.  Нету свету, нету свету,  Нету электричества,  Нету качеств у ребят,  Не надо и количества...  Еще напеть?

-- Я те сам напою – взвоешь...  
-- Во-во.  Vous avez l’озлобленный ум
, коллега.  Опять же возьмите в рассуждение: меня и тут настигает аллегория.  Единственное место, где я свободен, неумолимо превращается в ядовитое болото, издыхает, скоро от него мокрого места не останется.  Каково?  Весь мир – символ, без продыху.  Еще немного, и будет мне свобода и смерть в одном стакане.  Коктейль.  Не-е, брат.  От судеб защиты нет, верно тебе говорю.  Против вселенской дури не попрешь.  Я уж как-нибудь устроюсь.  В уголочке, но с ванной.  
Видение пенной ванны было, как заря коммунизма.  Так и подмывало стремиться к нему вскачь, без устали подгоняя себя линьком.  Иногда, правда, веселенькие картинки заволакивались черненькими тучками – жена, бракоразводный процесс, знакомые, пересуды, объяснения, переустройство быта.  Брови Ильича.  Тоже не отмахнешься.   Однако тут из моего угла подавал голос Секундант, новенький, с хитрой ежиной, но почему-то бородатой мордой, а бородка шкиперская, ни дать ни взять моя.  
-- Не ссать.  Будем жечь мосты по одному, по мере поступления.  Дерьма-то.  Не такое хлебали.  Левую выше, тычки порезче и почаще.  У тебя ж левая, как рельс.  Вот и долби. 
Секундант подзуживал, конечно, но такая у него роль, и правильно.  Настраивал боевую машину, подтягивал болты и трансмиссии, чтоб звенело.  Не очень я рвался в бой, упаси Боже, но было ясно как хрусталь: в эмбриональную позу нас уж не согнуть.  Ту остановку мы проехали, и даже не заметили, когда.   А что тень страха по углам шарахалась, так это дело привычное.  Мандраж перед всяким серьезным столкновеньем неизбежен.  Главное – держать форс и иметь несгибаемую, непобедимую волю к шкодливой своей жизни.  Как у Ежа.   

С реальным ежом получилось смешно до колик.  Еж оказался не еж, а ежиха, хоть я так и не отучился думать и писать о нем в мужском роде.   

Дело было так.  Как построил лодчонку, я словно в новую эру вступил и стал всерьез готовиться к отплытию, заготавливать вяленую рыбу впрок.  На охоту уходил с раннего утра, как на службу, если на службу ходят с восходом солнца.  Молотил сазанов, сомят, щук, змееголовов, жерехов, судаков, но больше всего сазанов.  Каючок очень помог.  На нем можно было выбраться подальше, выследить, где рыба интенсивнее играет, спуститься под воду, подстрелить чего-нибудь покрупнее, и не надо каждый раз тащить добычу на берег: насадил ее на кукан и вяжи к плавсредству.  На теплых, плотно увязанных камышиных снопах лодочки можно и обсохнуть, отогреться на солнышке, когда чересчур донимал зубовный перестук.  
Потом я рыбку разделывал, присаливал, выдерживал плотно замотанной в полиэтилен в холодке, а затем, за неимением деревьев, вывешивал сушиться на самых высоких камышинах, связанных в пучки-куклы.  Внутренности укладывал в кучку в одном месте на берегу, все надеялся, что Ежа это дело издалека учует, приползет полакомиться, и у нас восстановятся приятельские отношения.  Чайки и прочая сволота на эту кучу неоднократно покушались, и у меня с ними на эту тему были серьезные конфликты.  
И вот в один прекрасный день замысел мой прекрасным образом оправдался.  Вечерком, только я собрался забраться в палатку, смотрю – к куче требухи суетливо поспешает мой Еж, а за ним, строго в колонну по одному, шестеро крохотных милейших ежат.  Эдакие забавные живые комочки в малюсеньких белесых иглах, концентрат умиления.  Я, конечно, начал эти комочки хватать, катать в руках, ласково при этом материл Ежа не знамо за что, но сам понимал: всякие мысли насчет пожизненной дружбы с ним придется оставить.  Куда мне с этой бандой возиться на моем утлом судне.  Тут дай Бог самому ноги унести.  
Рядок сушеных рыбин на камышевых «куклах» постепенно удлиннялся, так что с едой на время перехода во вселенную людей дело более или менее прояснялось.  Даже если не добавлять по дороге, чуть ли не на пару недель уже должно хватить.  С водой обстояло хуже.  С водой просто душевная мука.  Не то, чтоб вода отсутствовала.  Вода была, как мой не иссякал, хоть я из него черпал полной мерой и тратил, не задумываясь: от дневной жары и рыбной диеты пилось много.  Но вот тащить воду с собой было решительно не в чем.  
Сначала я попробовал шить бурдюки из сомовьих шкур, как делал до меня тот прибалт, про которого я как-то рассказывал.  Не знаю, то ли у меня руки не так затесаны, то ли прибалт привирал, но ни черта из этого не вышло.  На изготовление одного бурдючка уходили дни – надо шкуру высушить, выделать по мере сил, растянуть, сшить, швы проклеить специально сваренным сомовьим же клеем – и все равно вода из него сочилась и вытекала неотвратимо, как сроки нашей жизни.  Да и воняла преотвратно.  
Потом я попробовал изготовить амфору, на манер древнегреческих мореплавателей.  Робинзон, кажется, тоже что-то вроде того мантулил.  Соорудил я оплетку из камыша по форме кувшина, обмазал глиной, высушил на солнце, потом на огне – и такое нелепое дерьмо получилось, хоть плачь.   Шишковатое, тяжеленное и донельзя хрупкое.  Одно такое изделье развалилось, как только я взял его в руки после обжига.  Тут я понял, что отдам концы гораздо раньше, чем овладею гончарным ремеслом, и плюнул на эту затею.   

В общем, я с отчаяния готовился плыть на манер Алена Бомбара, потребляя в основном забортную воду, и уже представлял в деталях, как буду дристать всех наверх.  И тут меня осенило одно смешное воспоминание.  
Как-то стояли мы с дамой сердца (которой из них, совершенно неважно) на южном берегу Арала, точнее, у одного приаральского озера, и пили воду именно из этого озера – огромного, но мелкого.  Из-за мелкости вода у берегов пованивала и на вкус отдавала гнилью, и я решил добыть водички с середины, где поглубже.  Взял канистру и пошлепал по мелководью, а потом поплыл.  Выплыл, правда, не совсем еще на середину, но глубина была уже приличная, метра три-четыре, и вода на глаз почище и без вони.  Остановился, открыл клапан канистры и вдавил ее в воду, чтоб не с поверхности набирать.  Потихоньку огребаясь левой рукой и работая ножками, я задумчиво смотрел, как булькает воздух, вырываясь из канистры, и чувствовал, как она тяжелеет у меня в правой руке...  тяжелеет...  тяжелеет...  и тянет меня с дурацкой силой вниз!  Я ухватил ручку канистры обеими руками, попробовал было закрыть заглушку – поздно, канистра булькнула в последний раз и была полным-полна.  Изо всей мочи работая ногами, я мог только на секунду-другую высунуть ноздри над поверхностью, схватить воздуху пополам с водой, и тут же снова погружался с головкой.   Некоторое время я неистово боролся, отфыркивался, просто не мог поверить, что попался таким дурацким образом, не сообразил, что закон Архимеда хорош, но имеет свои пределы.  В конце концов справиться с этой гирей в двадцать пять кило, или сколько их там было, я не смог и канистру все же отпустил.  
Дальнейшее описывать скучно.  Я тщательно заприметил створы, поплыл к берегу, там что-то злобно рычал в ответ на идиотские вопросы, ах-ах, что случилось, взял веревку подлиннее и поплыл назад.  Полчаса кувыркался, пока нашел канистру, потом нырнул, привязал веревку к ручке и рывками, с дикими усилиями, где вплавь, где подныривая, вытащил канистру на мелководье.  
К чему мне припомнился сей анекдот?  А вот к чему: не могла моя канистра с «Фрегада» исчезнуть с места крушения.  Все деревянные и прочие детали расшвыряло, унесло моментально, в первые же минуты, это все так, а вот канистра наверняка пошла камнем на дно, потому как была заполнена более, чем наполовину.   Какое там наполовину – я ж после Косшохы, где пополнил водные запасы под завязку, всего пару дней болтался по Бузуляку.  Правда, еще потом сколько-то скитался, но на две трети...  нет, на три четверти...   на три четверти, не меньше, канистра была полна и обязана утонуть на месте.  И я знал, где то место – в конце косы.  
О боги, что за болван лопоухий, месяц уж тут трепыхаюсь и не мог додуматься до простейшего...  Амеба хренова, а не выживатель.  
Захотелось немедля сорваться с низкого старта и лететь, скакать вприпрыжку, нырять, отыскивать мою драгоценную канистру.  Я уж чувствовал, как хватаю ее мощной рукой за обросшую подводной слизью ручку.  Но Секундант добродушно осадил меня.  
-- Спокуха, командор.  Не гони коней.  Месяц пролежала на дне, пролежит еще пару дней, никуда не денется.  В безумии должен быть метод, не так?

И я покорился, остыл.  А что, достойный лозунг: method in madness.  Методично досушил, довялил рыбку, тщательно осмотрел каждую – не завелилсь ли где червячки.  Бог миловал, рыбка усолела путем.   Сплел все из того же камыша короб для припасов, закрепил на носу каючка, набил рыбой.  Теперь можно было собирать остальные манатки и трогать.  
Ежа все это время балдел, обжирался, хулиганил меньше обычного – одолевали родительские заботы: надо было кормить и воспитывать подрастающее поколение.  Поколение по-прежнему передвигалось в основном в затылок друг другу, сосало мамку, но потихоньку осваивалось в лагере и проявляло генетическую склонность шкодить, совало свои комические носики ровно туда, куда не следует, и их приходилось сурово отчитывать.  Прощание с ними оказалось делом душещипательным до слез.  Я прямо-таки расплылся лужею: вот, мол, был в моей жизни Ежа, были ежата, а теперь их не будет и вряд ли что-либо подобное когда-либо будет.  По-хорошему, можно было бы отложить расставание еще на несколько дней, перетащить всю семейку с собой на новое место, но я уже начал обрывать ниточки и решил – пусть оно идет, как идет.  
Ежиками сентиментальный запой не кончился.  Я погрузился, взял «Каючок» за чалку и пошлепал по мелководью, таща его на буксире.  Через малое время оглянулся на камыши и бывший свой лагерь – и опять защемило: а ведь другого такого Эльдорадо по части подводной охоты у меня уж никогда не будет.  Припомнится он мне еще.  Потерянный рай подводного стрелка, да и только.  Рыбно, по температуре сносно и прозрачно.  Рай раем.  Прощай, Эдем.    
Когда вода дошла повыше колена, грустить стало некогда.  Я вскарабкался на свой пост на корме, удобно расселся, словно в креслах с мягкой спинкой из рогоза, и погреб к северному мысу.  Орудовать веслом-лопаткой было непривычно и неловко, очень уж я привык за многие годы пахать байдарочным веслом, но жаловаться не стал.  Пусть, как уж было кем-то сказано, это будет самым большим моим неудобством.  Главное, движемся из точки А в точку В, а скорость – дело десятое.  Рано или поздно все будем там, куда одни мудаки торопятся.  Вроде меня – того меня, который из прошлого.  Но я ли это – тут еще вопрос.  С этим нашим «я» всегда много неясностей. 
У северного мыса «Каючок» стало побалтывать, однако вел он себя выше всяких похвал, проявлял чудеса остойчивости и устойчивости, а также гибучести на манер покойного «Фрегада», слегка извиваясь вместе с волной, только изящнее, потому как был компактнее, чем покойник.  Я немного опасался волны – как бы не вышли перевертусеньки, ведь центр тяжести пришелся вроде высоковато, в районе моей задницы, я так полагал.  Но то были напрасные страхи.  Видно, я своим весом достаточно притопил «утюжок», и центр тяжести сместился, куда надо, да и камыш немного набрал воды и осел.  Как давеча, я попробовал нарочно качнуть «Каючок» с борта на борт посильнее – он возвращался в исходное положение, точно ванька-встанька.   Сердце мое взорлило, и я заорал подобающую случаю песнь торжествующей любви.  
К району крушения добрался часам к четырем и даже не очень устал.  Долго стоял, оглядывался; никак не мог сообразить, где же в точности я тут выползал на берег и под каким бугорком отогревался и отходил от смертной страсти.  Каких-то особых чувств при виде места, где меня чуть было не притопило навек, не изведал.  Это все вроде как на другой планете случилось сотню лет тому назад, да и вряд ли со мной.  Время крепко растягивается, когда в него битком набиваются события.  Что ж, прошедший месяц бесцветным не назовешь.  Насыщенное времечко.  Выжгло прошлые страхи и переживания напрочь.  Мне лишь интеллигентно так подумалось – мол, как в рондо, заканчиваем там, где начали.  
Я присел, наклонился к песку, склонил голову, пытаясь разглядеть косу под взлохмаченной поверхностью, но ничего не вышло.  Так, мерещилось кое-что местами, временами.  Придется дожидаться утра; утречком море бывает глаже стекла.  Вот назавтра и назначим операцию, хотя хвостик уже дрожит, как у того спаньеля перед охотой.  
Что и говорить, ночь была нервная.  Насчет канистры я особо даже  не волновался: почему-то был уверен, что найду беспременно.  Может, с огромными трудами, возможно, не завтра, но уплыть она никуда не могла, место крушения известно довольно точно, и вода – прозрачнее некуда.  Найду, не могу не найти.  И что дальше? 

А дальше –  снова мысли про возвращение и все, что с ним связано.  Как я, такой весь новый, вмонтируюсь в старую жизнь и как я ее начну перекраивать.  Мерещились картинки, одна соблазнительнее другой: какой я себе оборудую холостяцкий уголок и какие в нем будут позировать юные наяды и дриады, вах-вах.  От этих видений сон отлетал так далеко – с земли не видно, а спальник снова свивался в жгут.  Я пробовал усовестить себя.  В конце концов, надо бы подвести кое-какие итоги, посмотреть себе внутрь, исследовать, каким я выхожу из пламени, преобразившимся или не очень.  А тут вместо серьезного разговора – юные телеса выделывают черт знает что.  Будят бестиальное начало.  
Кончилось тем, что я прихватил зурну, выбрался из палатки, уселся на песке под звездами и, рискуя привлечь какую-нибудь музыкально одаренную гюрзу, принялся выдувать жалобные композиции.  Чтобы не терзать слух фальшью свирели, я не играл знакомое, а сочинял себе пьесу на случай, нечто в сильно восточном духе.  Меня это увлекло и успокоило, а больше и слушать было некому.  Ни одна змея так и не приползла.  Видно, пьеска не в их вкусе.  
Надо думать, стрессовал я не на шутку.  Угомонился к полуночи, а в пять утра проснулся, и больше сна ни в одном глазу.  Как встал, так сразу к урезу воды.  Море – зеркало, и коса под гладью вырисовывается как на ладони, даже особо напрягаться не надо, чтобы рассмотреть.  Первый порыв – сейчас же вскочить в лодочку и кинуться на поиски, но я это дело командорской властью тут же пресек.  Метод, метод  превыше всего, метод über alles.  
Развел костерок, слегка позавтракал, зашнуровал палатку, припрятал все и только тогда спустил каючок на воду и погреб.  План был такой: отгрести к концу косы, а потом взять немного северо-западнее и крейсировать челноком примерно там, где меня шарахнул смерч, постепенно удаляясь от косы, свесившись за борт, внимательно разглядывая дно и благославляя природу, что сотворила Арал таким прозрачным.  
План был хорош, и Арал прозрачен выше всяких похвал, на дне видны мельчайшие детали, хотя дно само ничем не примечательно, песок да мелкие камушки.  И это все.  Никаких остатков кораблекрушения нет и в помине.  Я утюжил море час за часом, уходил влево от косы, но это так, для очистки совести, там ничего не могло быть, потому как смерч, надо полагать, застал меня северо-западнее острова – ведь шел я с севера.  Потом поворачивал и потихоньку дрейфовал вправо, далеко-далеко, пока не оказывался на траверсе Северного мыса.  Разворачивался и снова шел к косе и за нее.  
Доутюжился до того, что и остров виднелся далеко-далеко, с этой точки я уж определенно не смог бы доплыть до берега даже сейчас, не говоря о том ледяном месиве, куда швырнул меня самум месяц назад.  Только тут мне припомнилось в разнообразных подробностях, как меня тогда помяло-покорежило, и пробила запоздалая дрожь.    

В общем, работал я до тех пор, пока поверхность моря не покрылась рябью, а потом и мелкая волна пошла, и ловить в этом киселе стало абсолютно нечего.  Все еще безнадежно таращась под воду, я погреб к берегу.  Не хватало еще, чтобы поломалось мое придурочное весло, поднялся свежий ветерок и понесло мой челн по морям, по волнам, подальше от ставшего вдруг таким желанным островка.  
На берег я вернулся благополучно, но настроение от этого не прояснилось.  Не передать, до чего меня расплющила эта неудача с поисками.   После незадачи с баркасом мне как-то удавалось пересилить почти все трудности за счет безжалостного упрямства, а тут вдруг снова оказалось – терпение и труд не все перетрут.  Паскудство вещного мира никуда не девалось, стоит неколебимо и в любой момент готово скорчить тебе козью морду.  
В тот вечер зурна моя звучала просто плаксиво.  
С утра я немного поколебался – а не плюнуть ли на эту затею верблюжьей слюной, не дунуть ли мне вдаль прямо сейчас, попивая забортную дрянь на манер незабвенного Алена Бомбара.  Кишки, однако, сразу свело предчувствием диарреи, и я решил: убью еще один день, потом напьюсь из своего кака на неделю вперед, и с песнями за горизонт.  
Так оно чуть было и не случилось.  Как хороший сеттер, я снова ходил челноком взад-вперед, влево-вправо, все дальше уходя от острова, утюжил поверхность моря еще тщательнее, чем вчера, молясь про себя:

-- Дай же Боженька, чтобы я вчера ненароком пропустил свое счастье, а оно вот, где-то тут недалеко, и я его сейчас найду и буду всегда хороший, только дай мне его найти, зуб даю, век воли не видать, honest Injun
 – всю жизнь буду скромный и работящий и грешить не буду никогда, ни за что и ни в жисть.  
Но Верхние Люди, видно, твердо решили: а вот член тебе, а не канистру.  За несколько часов я порядком устал, море стало снова покрываться рябью, и я решил – все.  Кранты.  Хватит дурью маяться, искать иголку на дне моря.  Мудацкая затея была с начала до конца.  Сдаюсь.  Полотенце на ринг.  
Я сидел, уронив руки на колени, в жутком настроении и полной прострации.  Слабый ветерок с норд-оста относил челнок все дальше от отмели на юг, туда, где никаких остатков кораблекрушения никак не могло быть, а я все пялился за борт, в глубину.  Просто надо было куда-то смотреть, вот я и пялился.  
Сначала мне показалось, что это отсвечивают блики на воде, на ряби дробятся и играют солнечные пятна, но сердце глухо стукнуло: Не рябь.  Не блики.  Нечто неподвижное, и не на поверхности, а в глубине.  Я резко наклонился, чуть было не перевалился за борт, вгляделся расширенными в пол-лица глазами: оно действительно отсвечивало в глубине сквозь толщу воды.  Казалось, оно движется, но я тут же сообразил – это дрейфует потихоньку лодка, а оно неподвижно.  
Вслепую, не сводя глаз со стального мерцания, я нацепил ласты, маску, сноркель, механически сделал несколько резких, глубоких вдохов-выдохов и бултыхнулся за борт, только успел сообразить запоздало –якоря ж у меня нет, лодку может отнести.  А в ответ волна решимости:  Ну и черт с ней, далеко не унесет, догоню.  А сам меж тем колом пошел вниз, на манящий отсвет.  
Уже в метре от поверхности вода была ледянее льда, ноги-руки могла скрутить смертная судорога, но мне и на это было плевать, я уже тянулся рукой к светлому продолговатому пятну на дне, которое было вовсе не пятно, а мое родное байдарочное весло с «Фрегада»!  Оно уже вблизи, рукой подать, но как всегда на Арале, это рукой подать растянулось бесконечно.  Казалось, легкие вот-вот лопнут, но я все пер и пер вниз, в сумрак и холод, пока не ухватился за лопасть – весло стояло в грунте стоймя, чуть наклоненное, нижнюю лопасть уже затянуло песком – крутнул его, рванул на себя и замолотил ластами, наверх, наверх, скорее, пока чудище Холод не сомкнет зубы намертво, пока не разорвало легкие пополам.  
Пробкой вылетел на поверхность, с минуту бешено дышал через трубку, не мог надышаться, аж в трубке хрипело оглушительно.  Потом поднял голову, оглянулся – каючок действительно отдрейфовал, как я и боялся, но недалеко.  В несколько толчков ластами я догнал его, повис и еще с минуту отдыхал, выбивая дробь зубами, затем с превеликим трудом, чуть не опрокинув челн, взобрался на корму и тут только зашептал, задыхаясь: 

-- Ййаху-у-у!  Съели?  Съели, гады ползучие?  Съели, свиньи?  Командор…  во...  Командор вам всем еще покажет!  Кузькину маму в поршнях!  Именно в поршнях!

Я потрясал веслом, как Афина Паллада копьем.  Оно было тяжелое, тяжелее обычного, хотя я и так вечно на него ругался – чертов лом, а не весло.  Через заклепки лопастей, сколько я их ни обрабатывал клеем БФ, всегда постепенно набиралась вода и испарялась только через много дней, уже дома, по возвращении из похода.  А вот здесь это паскудное свойство оказалось бесценным.  Не будь его, весло могло унести за горизонт в день крушения, как все остальное, а тут – voilà.  
Меня била сумасшедшая дрожь, и я решил – на сегодня приключений хватит.  Накушался.  Тщательно запомнил подходящий створ на берегу, засек время и погнал каючок к берегу, молотя новонайденным веслом, как молодой.  Челн прямо-таки летел, подминая волны.  Так мне, во всяком разе, казалось.  Жизнь была уже не жизнь, а восторг-мажор.  С этим веслом, с этой бесценной дюралевой хреновиной я делал тысячекилометровые маршруты по сибирским рекам, где ни один Макарушка телят не гонял, и Арал мне теперь – тьфу!  Захотим – за два дня махнем.  
Только на берегу, залив в себя чуть не литр горячего чаю, я принялся соображать: как же так получилось, что весло нашлось вовсе не там, где я искал – южнее косы, а не севернее.  Поразмыслив, решил, что все правильно.  Это я только думал, что приближался к острову с севера, когда меня шарахнул смерч.  Генеральное направление движения было действительно с севера на юг, но где я был относительно острова именно в момент катастрофы, теперь уж не скажет никто.  Может, и западнее, или юго-западнее.  Я же перед самой катастрофой дремал на руле, а когда проснулся, было совсем не до ориентировки на местности.  Ой не до того.  
Вот так меня сверху побаловали.  Потом денек штормило, но это обывательское такое выражение, на самом деле просто дул свежий ветер, свежачок, до настоящего шторма как до луны.  Волнение подняло со дна муть, и пришлось еще пару дней выжидать, пока вода посветлеет.  Я времени даром не терял, притащил от старой стоянки у бухточки – ближе ничего такого не было – плоский камень.  На порядочном судне все же положено иметь якорь.  Вторым делом насобирал все там же, у бухточки, все оставшиеся обрывки толстой лески и телефонного провода, которые только нашлись, распутал немыслимые бороды и сплел из всего этого подобие якорного каната, длиной метров десять.  А больше и не понадобилось.  
Затем заминка кончилась, и наступил день икс, D-day, час-ч, как угодно.   Я снова покрутился с час вокруг того места, где мне сверкнуло со дна весло, но скоро начал узнавать отдельные горбинки и пятна на дне и понял, что тупым повторением пройденного ничего у моря не выколупаю.  Нужны свежие мысли, хотя чего тут думать: надевай ласты-маску-трубку и сигай за борт, какие еще могут быть измышления.  Когда сам в воде, дно кажется на расстоянии протянутой руки, всякая мелочь видна.  Вода все в полтора раза увеличивает, и это совсем не то, что таращиться в нее из воздушной стихии.  
Так я и сделал.  Кинул свой якорь-булыжник на дно – шнура при этом отмоталось метров шесть – а следом бултыхнулся и сам.  Ну что тут описывать мои ощущения.  Дерьмовые были ощущения.  Хотя солнце жарило со всей дури, прогревался только тонюсенький слой воды у самой поверхности, и тот постоянно перемешивался с тем, что поднималось снизу, прямиком из какого-то морозильного устройства.  Я работал исключительно ластами.  Стоило опустить руку вниз, как ее стискивало арктическим холодом.  Пытался согреться энергичным движением, но быстренько передумал.   Когда плывешь медленно, солнце хоть немного согревает спину, а стоит увеличить скорость, и холоднющая вода омывает всего, при этом зубовная дрожь идет вразнос.  
На первый раз я выдержал минут двадцать этой муки, потом кинулся назад к своему новому, но уже горячо любимому судну, вскарабкался на него, содрал с себя шерстяной костюм, в котором упражнялся, и распластался на пузе, подставив ласковому солнышку тощие, дрожащие члены.  Согревался дольше, чем плавал, и все думал тяжкую думу: куда ж могла запропаститься эта трижды долбаная в нюх канистра, и где ее лучше искать.  
Кое-что надумал.  Весло все же не могло пойти ко дну так, как канистра.  Канистра ухнула камнем, а у весла была кое-какая плавучесть, и его слегка отнесло волнением, но насколько далеко это «слегка»?  А черти его знают.  Ясно одно – искать надо там, откуда пришел самум, то есть обшаривать дно еще южнее той точки, где я сейчас.   Вот еще немного полежу и поплыву на юг.  
Для начала я погреб немного на плотике, уходя из хорошо обследованного района.  Потом, почти уже на траверсе своей бухточки, снова заякорился, нацепил мокрый, лишь самую чуть согревшийся костюм и соскользнул в воду, в объятья этой промозглой дряни.  Почти моментально замерз еще сильнее, чем до того, но продолжал ходить вокруг каючка по расходящейся спирали, хотя вера в то, что удастся что-то найти, сильно подмокла.  Холод имеет такое свойство – толчет боевой дух всмятку.  Уже подкатывало безразличие.  Успех, поражение, плевать, какая разница, лишь бы выбраться из этих тисков.  На короткое время отвлекла стая сазанов – окружили меня со всех сторон и, как всегда, когда нет с собой оружия, чуть ли не тыкались мордой в маску, пялились на меня любопытными неподвижными глазами.  Потом как по команде прыснули от меня и исчезли из виду.  
Я проводил их сердитым взглядом, а когда снова глянул на дно, то чуть не выронил загубник.  Прямо подо мной, и в точности так, как я себе это представлял, торчала из дна моя канистра, пробкой и ручкой вверх, словно кто-то ее аккуратно там поставил, а она потом немного наклонилась и вросла в песок.  Непонятно было, когда это я успел на нее наплыть...  Только я никакими такими вопросами не задавался, а кинулся в остервененни делать все, что надо было делать: подогнал каючок, отрезал шнур от камня, нырнул из последних сил, привязал шнур к ручке канистры, едва не теряя сознание от холода и нехватки воздуха, выбрался на лодочку, отдышался – и вытащил эту чертову канистру на борт!

Теперь торопиться было некуда, и я долго согревался, а потом погнал к берегу, вопя не своим, прерывающимся голосом Glory, glory hallelujah и все такое в этом духе.  
Из этой дикой истории выпал мне еще один бонус: заглушка с резиновой прокладкой оказалась вполне герметичной, вода в канистре, простоявшей все это время в холоде, оказалась такой же чистой и свежей, как в день, когда я набрал ее из трубы напротив аула Косшохы, где я так славно искупался и имел длительную и содержательную беседу со Стрелком и Джоном Сильвером.  Чувство такое, словно кто-то помахал мне ручкой из Большого Мира, куда я вот-вот вернусь.  
Какие уж тут могли быть сомнения.  
Глава 38.  Скомканный финиш 

Подножка перед побегом.  – Вариации на тему Иова.  –  Последнее интервью Капитана.  –  Возня с каючком.  – Завтра!  –  Ухожу по-английски.  –  Мелкие приключения.  –  Неприветливый берег.  – Николаич, ты откуда?
Ну, вроде все теперь у меня было готово к побегу: вода, еда, каючок, весло.  Одна дыра в этой благостной картинке – здоровье.  Отчаянные мои ныряния за сокровищами, украденными морем, сделали свое дело: простудился я вусмерть.  Озноб, горячечное дыхание и густые сопли в неимоверных количествах.  Удивительно просто, сколько может скапливаться этого добра в таком невеликом по размеру органе.  Носовые платки отсутствовали, так что по большей части бил я соплей оземь, исходя притом слезьми.  Трудно себе представить что-либо менее героичное, и я временами так и кривился ухмылкой: вот тебе, орел, исподник героизма.  В кино такого не бывает.  В жизни все такое сугубо для внутреннего употребления, публике это видеть ни к чему.  
Ко всему к прочему проснулся застарелый гайморит, заработанный когда-то еще на Черном море в октябрьской охоте на лобанов.  Смертно болело во лбу, причем по расписанию, начало сеанса где-то около десяти утра.  Часы можно было по этой боли заводить.  Пришлось выгребать из-под костра песок, заворачивать в тряпицу и прикладывать ко лбу.  Чуть лоб насквозь не прожег.  От этой процедуры становилось немного легче, но ненадолго.  
Иногда хотелось плюнуть на болячки, взгромоздиться в каючок, отпихнуться веслом, и будь что будет.  Но, видно, жизнь потихоньку обучила героя полезной трусости.  Во всяком случае, слегка повышибла откровенную дурь.  Выходить в море в таком состоянии – дурь запредельная.  Днем еще ничего, можно дрейфовать, если день солнечный и не сильно ветреный.  А вдруг ночь в море застанет, как оно не раз бывало?  Температура за бортом градусов семь-восемь, а на борту и того меньше покажется.  Окочурюсь к утру, и туда мне и дорога. 
Так что я знай сморкался и лечился изо всех сил: солнцем, песочком, янтак-чаем.  Солнце жарило уже во-всю; днем в палатке было, как в парилке.  Я обпивался чаем, потом лежал голый под горячим капроном и работал над собой самогипнозом: Ах, как быстро из меня вытекает с потоками пота болезнь, прямо льет и льет, и скоро совсем вытечет, и буду я здоровее быка-производителя.  Ничего более глубокого или связного по типу мыслей голова не выделяла.  Я ж говорю, не до того было, хотя подспудно это безмыслие удручало.  Надо было подбить какие-то бабки при очевидном конце жизненного этапа, поподробнее разработать стратегию на будущее, а вместо этого – сопли и вонючий пот.  Несолидно как-то.  
Вместо серьезной аналитической работы я снова изображал из себя Иова.  Скулил то бишь.  Особенно по ночам, когда спадала лечебная жара, уходил вечерний озноб, я угревался в спальнике, и в мелькании мыслей появлялась хоть какая-то тематичесая связность.  Поток лениво валил все в одну сторону.  Мол, сука Рок, опять, опять ты подставил ножку, у самого, можно сказать, финиша.   Что ж ты, падла, снова волну гонишь?  Не надоело тебе?  Не сорванный ли листок Ты сокрушаешь, и не сухую ли соломинку преследуешь? 

Ну и прочие такие риторические вопросы.  Типа словесная терапия.  Была б тут жена, я бы на жену рычал.  А раз жены нет, приходится тянуть лапшой на Бога, в точности как Иов.  Тот ведь тоже с Господом лаялся, хотя понимал, что толку – нуль.  Вот, мол, я кричу: «обида!» и никто не слушает; вопию, блин, и нет суда.  
В этом месте я повертелся с боку на бок, высвободил руку, вытер физиономию донельзя замазанной уже тряпицей.  Конечно, на нет суда и суда нет, только без скулежа и Библии не было бы.  Тот же Иов то с Богом лаялся, то с друзьями, глава за главой, и получилась чудная поэзия, один «сорванный листок и сухая соломинка» чего стоят.  Почему бы и мне не полаяться?  Ex animo
, так сказать, хоть ни Рок, ни Бог тут ни при чем.  Не они меня под воду толкали, а осознанная необходимость.  Сам я в пучину лез, потому как надо было, а что телесная оболочка моя не выдерживала, так она же – что самая смазливая девица Парижа: может дать лишь то, что у нее есть.  Не больше.  
Разумные были мысли, но надолго их не хватало, и я опять срывался в скулеж, разве что стихов не писал.  Только из Книги Иова вспоминал, что в решете памяти задержалось.  Вообще-то Ветхий завет я уважал, он намного смачнее, реалистичнее, объемней, что ли, чем Новый.  Жизненней, я бы сказал.  С Новым, как и с другими двумя моими источниками, у меня как-то не сложились отношения, я про то уже говорил.  Новый, он все же для нищих духом больше.  Может, и я нищ духом, все мы нищи, все человеки, но все ж разные.  Один – барабан, другой геликон, а иной вообще скрипка, и чего ж всех под одну гребенку стричь, не газон поди.  Но это просто к слову.  Дежурное такое примечание.  
Только к концу недели сопли пошли на убыль, а с ними и дневное полубеспамятство и сопливый ночной скулеж.  Однажды в полночь я практически усилием воли вызвал Дух Капитана и завел с ним душеспасительную беседу, вызвал его на полную откровенность.  Спрашивал то, что побоялся или не удосужился спросить у Саввы – что же все это было?  Что будет?  Чем сердце успокоится?

Против обыкновения, Кэп почти не грубил, обошелся практически без матерщины и вообще был какой-то слегка минорный.  Чуял, похоже, что я скоро умотаю, а он тут так и останется черепах пугать, пока не занесет всю эту местность ядовитым песком со дна высохшего моря.  На мой же общий вопрос ответил довольно неожиданно:

-- Что будет?  Ну, самое первое, суицидный синдром твой пропал, растаял, как струйка дыма...  
Такой поворот меня аж покорежил.  
-- Кэп, я уже и думать забыл про эту срань, а ты меня опять в немытый гальюн носом суешь.  
Кэп ощерился: видно, старый дух в нем вздыбился на минуту. 
-- Забыл, говоришь?  А я напомню.  Чтоб лишнюю цену себе не набивал, пиж-жон дерганый.  
-- Ладно, ладно.  Напомнил.  Ты дело говори.  Чего там впереди сияет?

-- Да так, по мелочи.  С бабой разойдешься.  Хоть и не сразу.  А потом другие будут.  Серия.  
Тут уж была моя очередь щериться.  
-- Кэп, ты сегодня решительно не в ударе.  Определенно.  Насчет этого всего тоже решено и запечатано, и нечего тут соль втирать.  Скажи лучше, как у меня с этим...  Ну, с творчеством, что ли.  Сам знаешь. 
-- А че говорить.  Ты ж все равно душой ерзать будешь.  Вот когда последний авторский экземпляр переводов твоих стибрят, тогда, может, уверуешь.  Ненадолго, правда.  Ты мучайся, мучайся.  Говорят, печень прочищает.  
Ну Кэп, ну пифия в ботфортах.  Человек определенности жаждет, а он загадки травит.  Сфинкс без титек.  Гнать бы его взашей, да больно хочется хоть одним глазком подсмотреть, как оно там и что.  Я ожесточенно высморкался.  
-- Кэп, видишь, я больной человек, ты ж меня этак доконаешь своими грубостями.  Скажи прямо – свидетельствовать буду?  О времени и о себе.  
То ли капитан пошаркал подошвами, то ли волна плеснула раз, другой.   Пауза была невероятной длины.  Мне уже показалось, что Кэп смылся, когда издали, замогильно донеслась издевка:

-- Бу-удешь.  Когда разрешат...  
Я вскинулся:

-- Кто разрешит?  Когда?  Что будет?  Говори, падла!  Реки!  Изрекай!

Но у Кэпа, видно, кончился завод, или сам он знал не более моего про светлое будущее, но только на том сеанс закончился.  И потом длинный ряд лет я метался в догадках, пока оно само по себе не стало проясняться.  Но это, как говорится, уже совсем-совсем другая история.  Про нее и так все знают.  
Как только температурка спала до приемлемой, я начал потихоньку ковыряться по хозяйству.  Отдраил песочком канистру, наполнил ее доверху водой из кака, потом начал соображать, как пристроить ее на борту.  Принайтовить ее плашмя к сланям, или что там у меня вместо сланей, было опасно.  Мой вес, да еще вес канистры, делали всю конструкцию чересчур склонной к перевертусенькам, а мне быть жертвой кораблекрушений поднадоело.  Хотелось стопроцентных гарантий.  И я принялся устраивать в каючке гнездо для канистры.  
Возни оказалось не приведи Господь сколько.  Пришлось расшнуровать и перевязать массу фасций, расширить лодчонку в миделе, но в конце концов это пошло ей только на пользу.  Канистра умостилась в уютном продольном гнезде по центру, чуть сдвинутом к носу, там, где у швертботов располагается шверт, и остойчивсть «утюжка» повысилась существенно из-за смещения центра тяжести вниз к середине.  
Я устроил небольшие ходовые испытания – совсем короткие, минут на десять, чтоб не рисковать хилым своим здоровьем – и вернулся на берег просто счастливый и влюбленный в свой новый кораблик.  С канистрой на борту он, правда, шел потяжелее, чем раньше, но насчет остойчивости можно было поэмы слагать.  Я до того раздухарился, что встал сначала на колени, а потом изловчился, вскочил в каючке во весь рост и несколько раз кинул свой вес с борта на борт, работая коленями, как в слаломе.  И что бы вы думали?  Утюжок выдержал эти издевательства не только спокойно, а даже как-то флегматично.   Правда, я при этом «опирался веслом о воду», то есть синхронизировал работу ног с гребками веслом, но это же обычная практика на любом каяке.  Тут главное – не заглубить весло во время гребка, иначе кирдык.  
Той ночью я поймал себя на том, что придумываю: какое бы еще найти дело, чтобы отложить выход в море.  Парус, что ли, сварганить, раз остойчивость позволяет?  Плевое дело – из камыша сплести.  Ничего, кроме времени да терпения, на это не нужно, материал есть, только придется вернуться к стоянке на восточной стороне.  Но тут в закоулке возмущенно зашевелился некий Червь Сомненья.  
-- Это что же имеет место, -- строго спросил червяк, -- боишься моря? Проникся русской пословицей?  Жди горя с моря, беды от воды?

-- Навряд, -- отвечал я так искренне, как только мог.  -- Конечно, перед всяким рисковым делом мандраж – естественное дело, привычное даже, я про то уж излагал.  Но на мандраж есть привычка аккуратно брать животный трепет в рамочки, а в этом я вроде насобачился.  Так что дело, видать, посложнее.  –  Я немного поразмышлял.  --  Скорее так: больше, чем моря, боюсь я того, что за морем.  Это вроде как у старых зэков.  Им приходит пора выходить на волю, а они прячутся по укромным местам, под крышу залазят, лишь бы остаться там, где ужились.  Что-то такое, наверно, есть, хотя и в стертом, ослабленном варианте.  Но вот попробуй, отними у меня сейчас каючок и с ним – надежду вскорости выбраться.  Да я замертво тут упаду или все волосы с мясом повыдергаю.  Вспомни только ту истерику с баркасом и сигнальным огнем.  
Короче, сложный тут душевный компот, только я разбираться дальше не стал, потому как настроение вдруг, сразу, внезапно, tout à coup, переломилось, и мне как что-то хлынуло в голову: ЗАВТРА.  Завтра с утречка пораньше укладываюсь и мотаю отсюда за горизонт.  К другим берегам.   У меня и в нормальной жизни такие переломы регулярно случаются, я про это вроде поминал уже.  То я долго сижу на одном месте и даже испытываю активное нежелание куда-то двигаться, и тогда Эмка говорит: «Сержик любит быть там, где он есть».  А потом вдруг меня что-то подмывает, дикими конями не удержишь, и я стремительно мотаю куда-нибудь в пустынь, словно там единственное спасение души.  Тут же случай совсем ненормальный, и даже удивительно, как это мне могло хотеться быть там, где я был.  
Но это все в скобках, а главное то, что пришла волна и понесла.  Такая волна – вещь довольно психопатическая, до самого раннего утра я так и не смог уснуть.  Помимо дикого возбуждения, был еще момент выбора: куда рулить? Я снова достал свою дурацкую, потрепанную вконец карту – «Каракалпакская АССР  и Хорезмская область» --- зажег каганец и принялся в нее пялиться, хотя и так помнил на ней всякую закорючку.  
Выбор, собственно, был тот же, что и при возвращении из Бузуляка: либо на юго-восток вглубь Акпектинского архипелага, либо краем архипелага на юго-запад в общем направлении на Казакдарью, а там куда кривая вывезет.  И ход мысли мой был примерно такой же, как тогда: кто его знает, что там, на юго-востоке?  Оно конечно, меж густо набросанными островами с неширокими проливами меж ними не так страшен внезапный ветер, шторм и прочее.  Но кто мне скажет, с какой скоростью море мелеет, и где сейчас вода, где суша, а где смертельные ловушки-зыбуны либо простая советская грязь на много км?

Неизвестность – препротивная вещь, и я снова решил, как и несколько недель (или вечность) тому назад, рулить на юго-запад вдоль тех островов, что помористее, прикрываясь ими же от штормов и прочих безобразий.  Второй маршрут вел в более или менее знакомые места, и это, пожалуй, больше всего грело душу.  
Так вот и получилось, что я сорвался с острова не совсем еще здоровым, без фанфар и каких-то приличествующих случаю переживаний.  Ничего почти не чувствовал, кроме сонливости.  Спать ведь пришлось не больше трех часов, где-то с четырех до семи.  Вскочил в семь, как пружиной подкинутый,  в весьма решительном настроении.  С натугой, но плотно позавтракал вяленой рыбой с жареными корневищами рогоза, напился янтак-чаю под завязку, и принялся укладываться.  
Тут уж я времени не жалел.  Примостить и увязать надо было все с превеликим тщанием: и короб с едой, и канистру, и даже саксауловых дровишек на всякий случай.  Кто его знает, будет ли что-нибудь горючее на тех островках, где придется ночевать?  Самое наиглавнейшее, конечно, был спасплотик со слегка поддутым матрасом, с палаткой, спальником и прочим моим бедняцким скарбом; был также отдельный мешочек с маской, ластами и трубкой.  Если честно, во второе кораблекрушение никак не верилось, однако вера хорошо, а осторожность лучше.  Кажется, Макиавелли предоставлял Судьбе топтать его ногами, дабы знать наконец, есть ли предел ее бесстыдству.  Какой там в попу предел.  Нет никакого предела, и вполне могла эта сволочь потоптать меня ногами еще не раз, раскрошить мой каючок об какой-нибудь камень или мель в лоскутики, и быть мне тогда сызнова человеком-амфибией, выгребать на сушу костенеющими руками-ногами.  
В этом месте ледяная лапа жестко стиснула сердце или еще какие-то там внутренности, но я продолжал двигаться, как заведенный, и насчет остановиться, повременить даже мысли не мелькнуло.  Я ж говорю, волна несла.  
Крушение не крушение, но кое-какие неприятности меня в тот день поджидали.  Как на зло, задул приличный норд-ост, и если б не психическая волна, я бы задержался на день-два, переждал волнение.  Однако в этом своем состоянии я стремился с острова даже с некоторой злостью.  Закусил удила, что называется, и отчаливал прямо-таки в спешке, без церемоний.  Погрузился, повязался по чреслам рваным своим куском полиэтилена, чтобы в случае особо крупной волны задницу не слишком промочило, угнездился на корме, уперся дюралевой лопастью в песчаное дно, гикнул, крикнул, лихо оттолкнулся и пошел, пошел махать веслом.  
Волна, ветер и славное мое весло понесли лодчонку с приличной скоростью.  Я быстро продефилировал вдоль всего острова, а когда с трудом оглянулся через плечо в очередной раз, он уже и из виду пропал.  Точнее сказать, его прикрыл небольшой островок южнее, который тоже на удивление быстро промелькнул.  Так я и не попрощался с островом Везенья-невезенья, о чем впоследствии сентиментально сожалел.  Но тогда не до того было, другие волнения навалились.  
Проскочил я еще пару небольших островов слева по борту, а потом нечувствительно оказался в открытом море.  Не было земли ни слева, ни справа, ни прямо по курсу.   Собственно, так оно и по карте было.  Там меж крайними западными островами довольно большой пролив обозначен, ничего неожиданного, но я все равно завибрировал.  Отвык за время сухопутной жизни от этой болтанки в среде, где ничего, кроме неба, волн и твоих переживаний.  Пришлось аутосуггестией заняться, чуть ли не вслух:

-- Все путем, коллега, все как надо, все даже просто замечательно.  И ветерок попутный, и волна веселенькая, мы ж и не таких убийц видали.  Солнышко вон шпарит, на суше уже и жарко было бы, а здесь самое то, самое что ни на есть то самое.  А уж как себя каючок ведет, про то и слов  никаких нет, одни слезы благодарности.  
Про слезы, конечно, фигурально сказано, но некое умиление каючок вызывал определенно.  Раньше шевелилось у меня тайное опасение, что станет он игрушкой волн.  Как ни посмотреть, а «утюжок» мой – всего лишь кучка хитрым образом увязанного камыша и чакана.  Однако никакой игрушкой он не стал, наоборот, сам играл с волной в поддавки и очень лихо на ней отыгрывался.  А уж как послушен был веслу, тому я сам, его творец, диву давался.  Из-за малой своей длины и отменной плавучести он был верткий, как юла, во впадине меж двух волн на 180 градусов разворачивался.  Чего еще душа моремана могла тут пожелать?

Так оно все и шло.  То я каючком восхищался и с ним экспериментировал, а то дрейфил потихоньку, шарил глазами по горизонту – а не торчит ли где над водой полоска суши, мать ее за ногу?

Мало-помалу боль в плечах стала вытеснять все другие ощущения.  Гребля байдарочным веслом требует особым образом подготовленных мышц.   Одно дело – грести в середине похода, после десятков тысяч гребков, и совсем иное – в первый день, не говоря уж про мое левое крылышко, ломаное, оперированное, лавсанчиком сшитое.  
Немудрено, что мне страстно захотелось прибиться поскорее к какому-нибудь берегу, разбить лагерь, побалдеть в уюте, восстановить тающие силы, отоспаться после бессонной ночи, собраться с духом и прочее.  И я решительно изменил курс с зюйд-веста практически на зюйд-ост.  На этом курсе я должен был неизбежно и довольно скоро упереться в цепочку близко друг к другу расположенных островов.  
Часа через полтора земля и вправду показалась, и я возликовал.  Как оказалось, преждевременно возликовал.  Подойдя к островку поближе, увидел, как на берег накатывает довольно мощный косой прибой.  Черт его знает, может, я и смог бы пристать здесь без особого вреда для каючка, но побоялся.  Решительно испугался.  Волны шлепали о песок с устрашающим шумом и массой грязно-белой пены.  А ну как не дай Бог приподнимет меня да хлопнет как следует, развяжутся мои снопики, и что тогда?  Бегать вдоль берега, собирать среди волн свои бебихи? Vorsicht и еще раз Vorsicht.  
Я хотел было пройти мимо острова потихоньку, выглядывая какую-нибудь бухточку, но ничего из этого не получилось.  Вдоль берега катило довольно сильное течение, и меня скоренько отнесло в неширокий пролив между этим островом и следующим.  Пролив показался мне довольно глубоким, бурунов нигде не видно, и я не очень решительно свернул туда, словно монетку подкинул.  
Ну, в кои-то веки случилось – выпал мне тут орел.  Этим проливом я обогнул следующий островок, весьма собой невеликий, и вышел на его южную, подветренную сторону, где никаких волн и в помине не было, а случилась крохотная бухточка, в которую я и зарулил в состоянии тихого упоения и с дрожью в коленях.  Потихоньку отодвинул каючок – за корму, за нос, еще за корму, за нос, и еще, еще – подальше от воды и наконец в полном до краешка блаженстве уселся на песок передохнуть.  Лег, отлежался чуток.  А потом все по штатному расписанию: бивак, ужин, звезды, сон.  
***

Так оно и пошло-поехал, без особых приключений.  Случались камуфлеты, но все по мелочи.  Передряги мизерного масштаба, по сравнению.  В одном месте захотелось мне свежей рыбки, полез под воду, а там все пусто и пусто.  Довольно долго плавал, замерзать уж начал и повернул к берегу.  Смотрю – на дне какое-то бревно, но прелюбопытной формы.   Я раздышался, в смысле гипервентиляцию легких сделал, и колом вниз, а там сом-левиафан усами шевелит, весь уж мохом оброс от солидности.  Такой даст хвостом – пополам перешибить может.  В общем, я от него задом, задом, и живее на берег.  Не хватало еще, чтоб на мне сом оттоптался.  Уж лучше я вяленой рыбкой питаться буду, хоть с нее воду пьешь, как лошадь.  
Что еще запомнилось из того перехода...  Ну, дождичком меня как-то прополоскало, когда я уже на запад вдоль берега повернул.  Ничего, причалил, обсох; камыша вволю, костерок развел.  Саксаула, правда, боле не попадалось.  Ну и не шибко нужно.  
 Ветерок был в основном попутный, грех жаловаться, друга Савву гневить.  Один раз случился мордотык, тоже в те дни, когда я уж на запад рулил.  Ну, я себя пословицами утешал.  Не все, мол, коту масленица, бывает и пост.  А также поэзией пробавлялся.  Хокку сочинил такого вот содержания:  Мордотык швыряет пену  В мою невеселую морду...  Гребублягребублягребубля.  
Такая вот душевная гребубля.  А что еще полезет в голову, если действительно упираешься, как папа Карло.  Каючок к тому времени воды поднабрал в камыш, отяжелел, и хоть остойчивости добавилось, гребля была уже какая-то галерная, а я словно раб на триреме.  Не то еще сочинишь.  
Кончилось тем, что я прибился поближе к берегу и побрел пеши, таща за собой каючок за чалку.  Тоже не мед.  Где дно – песок, еще ничего, но были тинистые места, опять же ямы, местами по пояс.  И я снова взошел на борт и погреб, куда денешься.  
В общем, неприветливо встретил меня южный берег Арала, ничего не скажешь.  Впрочем, там и берег – вещь условная, приблизительная и вообще хрен пойми что.  Море ж отступает чуть ли не с каждым днем.  Сегодня это дно морское, а завтра болото, озеро, редко твердь, песок.  Почти сразу это дело зарастает камышом, рогозом, гусиной травой и прочим, но бывают и проплешины.  Тоска в общем, хоть и цель вожделенная.  Истинно сказано: Which of us has his desire – or, having it, is satisfied?
  

Дня два или три волокся я вдоль этого безобразия, то бечевой, то на веслах.  На весле, точнее.  Пару раз мелькнули вдали в камышах конные, но на мои вопли и махания нуль внимания, и даже резво исчезали  из виду.  Эти, небось, уже из Казакдарьи; как раз то, что мне надо.  Но местные тут сплошь браконьеры, промышляют ондатру и чужаков сторонятся весьма активно – как бы чего не вышло, как бы кто не стукнул про что не след.  Витя Задорожный, хозяин этих мест, с ними борется, но без особого успеха.  Пространства ж необозримые, да сплошь камыши.  Ищи хоть с вертолетом, фиг кого найдешь.  Я это все знал и на радостную встречу не рассчитывал, но все одно обидно.  Для робинзона могли бы сделать исключение.  
Как потом выяснилось, меня все же засекли: новость все-таки, хабар.  Узун-кулак заработал, и слух обо мне достиг ушей Виктора.  Болтается, мол, какой-то чужак на странном устройстве вдоль берега, а чего он там ищет, так понятно чего.  Федорыч всколдобился, оседлал свою моторку и ринулся ловить браконьера.  Так мы и встретились.  
Я сначала услышал шум мотора, потом и саму моторку увидел, и что я пережил об то время, ни на каком компьютере не описать.  Вижу – моторка ко мне рулит.  Бросил грести, сижу, переживаю, аж до слез, если честно, и дышу очень бурно.  
А Виктор вихрем налетел, грозный такой, не сразу меня и признал – я ж весь зарос бородой, как чучело.  Потом:

-- Николаич!  Ты откуда такой?

Ну что тут ответишь.  Не скажешь ведь – из ада, или – от верблюда, хотя и то, и другое буквально верно.  Я ответил географически честно, дрожащим голоском сквозь мутные слезы:

-- Из Аральска...  
-- Ну ты даешь.  Вот на этом?

-- Да нет, не совсем.  Эт уж я недавно построил...  – Тут я запнулся.   А как в двух словах объяснить, когда я вот целый том уж написал, и то неясно, внятно все описал или шарада сплошная.  Но Федорыча детали мало волновали, у него своих забот полные штаны.  Он знай командует:

-- Ладно, залезай, потом расскажешь.  Поехали браконьеров ловить.  Да рыбу-то, рыбу свою выбрось нах...  От нее вонь одна.  От тебя не лучше.  – Грубиян Витя порядочный, однако по делу.  Я-то принюхался, а им, конечно, не фонтан этот смердеж обонять.  Месяц рыбкой попитайся, небось провоняешь насквозь.  
С Виктором еще два егеря были, тоже старые мои знакомцы.  Затащили они меня со всем скарбом в лодку, а каючок мой остался сиротливо болтаться на волне.  Я на него все оглядывался, но ручкой махать не стал.  Неудобно как-то, в обществе.   Да он скоро и исчез из виду.  
Ну вот.  К вечеру добрались до Тогуз-тере, Федорыч накрыл достархан, сварил плов, то да се, и кончилось все тем же, чем и началось – безудержной пьянкой и трепом.  Притом Виктор слушал меня только сначала, а потом перебил и в сотый раз пересказал свою собственную робинзонаду.  Тосты пошли один другого цветастее, анекдоты один другого похабнее, смысла все меньше...  Ну обычная несуразица, а утром – дикое похмелье, у меня хуже всех.  Отвык от пойла в таких масштабах.  И вот паки я вас спрашиваю: стоило из-за этого кораблекрушение терпеть, а? 

Вроде эпилога  

Потом было много чего, но то уж совершенно отдельная песня и даже опера, хотя жизнь вроде та же самая.  Моя жизнь.  С бабой своей я еще года три проваландался.  Она мне вроде даже обрадовалась; во всяком случае, театр такой был.  Особенно когда вышел томик моих переводов и посыпались приятные рецензии, ну и натурально еще заказы на переводы, среди которых были весьма достойные, хотя и фуфла вдосталь.  Однако такую трещину в личной жизни глиной успеха не замажешь, дело явно пошло на коду, и туда ему и дорога.  Я все больше жил в Калинине, ныне Твери, и жил, как говорится, регулярно – там был целый цветник незамужних охотниц до неформальных органолептических контактов.  
А дальше началось известно что – Горбачев, перестройка, энтузиазм масс, новая жизнь, август 91-го, октябрь 93-го и т. д.  и т. п.  Полный букет.  Я влез во все это месиво обеими ногами, заведовал журналом, потом газетой, потом сайтом, со всем публицистическим жаром.  Все как Кэп предсказал: свидетельствовал, и даже можно сказать боролся – когда разрешили.  Ну, пока я и публика вроде меня азартно вели толковище про судьбы России, про избавление от ига коммунизма, про нацидею, шустрые ребята прибрали к рукам все, что плохо лежало, а с тем и власть.  И осталась наша интеллигентская шушера (окромя прилипал, но на то они и прилипалы) там, где ей и надлежит быть от веку – в глубокой вонючей трещине.  Как оказалось, от смены социального и прочего строя тут мало что зависит.  Все как почти сто лет тому назад:  Там опьяневшие народы Ведет безумие само, – И вот на чучеле свободы Бессменной пошлости клеймо. 
Тут и стала меня донимать ностальгия по прошлым денечкам – как и, пожалуй, поголовно мое поколение и тех, кто постарше и даже помоложе.  Наверно, от этого жжения я и излился тут.  Да и надо же кое-какие бабки подбить.  Дело к тому идет, что могу невзначай пред светлые очи Саввы предстать, как уж многие, ой многие ребята.  Во будет фокус, если Он и вправду не фантазм, не чья-то похмельная выдумка.  И неизвестно еще, повезет мне в этом случае или не очень.  
Я все же считаю, что я везунчик.  Несмотря на отдельные кораблекрушения.  И будет у меня теперь мечта – с Саввой еще разок посидеть.  Хоть в канаве, хоть на облаке.  Столько нектара не допито, столько тем не проговорено.    
Но если совсем честно – я туда не очень тороплюсь.  Не насытился еще осязанием трав, яств и телес, зрелищем вод, суши и небес.  Вроде все уж перебрал, а не надоедает.  
Да и людишки презабавный народ.  С ними веселее, чем без них.  Уж вы мне поверьте – я это дело исследовал до донышка.  Одному – одиноко (см. выше).  Вот только уродов огорчительно много, особенно среди нынешних хозяев жизни и их прилипал.  Ну просто поедом пожирают все вокруг, со свистом в два горла заглатывают, никак не нажрутся.  И что характерно, чем дальше, тем их вроде больше.  Растут ряды.  Раньше это не так бросалось в глаза, и все было… теплее, что ли.   

Что ж, наше дело теперь такое – сидеть на берегу с удочкой да с дудочкой, постепенно обрастая мхом, и ностальгировать про добрые старые времена.  И потихоньку поджидать, когда новые дурные времена тоже станут старыми и добрыми.

                                       КОНЕЦ
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Глава 29.  Будни натуралиста

Наташенька.  – Живоглот.  –  Планы на будущее.  –  Ящерки.  –  Лепидоптера и лолиты.  – Окджилан.  –  А не уйти ли в змееловы.  –  Ревень.  –  Грызуны кронируют саксаул.  –  Жало скорпиона …………………………………………………

 Глава 30.  Интервью с г-ном Саваофом

К классификации моих снов.  –  Предварительные замечания относительно сновиденья и его записи.  –  Знакомство у забора.  –  Введение в новые принципы мироздания.  –  К вопросу о претензиях.  –  Разные масштабы и схемы одиночеств.  – Эрос vs. агапэ.  –  Дефектный проект.  –  Метанойя не метанойя, а что-то такое было……………………………………………………………

 Глава 31.  Снова в строю

Возвращение к нормали.  – Работаю конструктором bundle boat.  – Грибочки! Родненькие! – Грибные воспоминания.  – Человек за бортом: былое и сны……..

Глава 32.  Drang nach Osten
Утренняя авантюра.  –  Ужо вас, ядовитое семя! –  Еж и я.  –  Марш энтузиастов.  –  Встречи в пути.  –  Цветочки-камикадзе.  – Птичий Эдем.  – Новый стан.  – Охотничья горячка.  – Ночные верлибры.  – Охота с подсадной и сучья на генеалогическом древе………………………………………………………

Глава 33.  Адреналиновый денек 

Фаланги, фаланги! – Мое знакомство с змееголовами.  –  Щукобой.  –  Приступ гедонизма.  –  Мои разногласия с Платоном.  –  Нам не до мантр.  –  Я – Номад.  –  Еще раз к вопросу о смысле бытия.  –  Частичная материализация «Фрегада-II».  –  Прелести утиной охоты ………………………………………………………….

Глава 34.  Нервное потрясение

Окормление на коротких волнах.  –  Искусство драть лианы.  –  Грибы – сексуальная тема.  –  Стук дизеля.  –  Баркас ahoy! –  Скачки за спичками.  –  Плевать им на мой костер.  –  Послевкусие.  –  Рок – гнида.  –  Душка Ежа……………………………………………………………………………………….

Глава 35.  День несчастной погоды

Ну и самочувствие.  – Сыро, но холодно.  –  Уединение с ежом.  –  Офицерские сборы.  –  Весенние страдания.  –  От гребенок до пят.  –  Чувства натурала при чтении Диогена Лаэрция.  –  Казус Гогена.  –  В полудреме.  –  Мини-шабаш на Лысой горе.  –  Любовь и смерть крякового селезня ……………………………… 

Глава 36.  Каючок

Утка по-охотничьи.  – Что было на скале (2).  –  Бабуры! –  Каючок готов.  –  Таинство крестин.  –  Успешные испытания и свежие идеи.  –  Доделки.  –  Кое-что о дрожи в пальцах.  –  Ветренность Ежа.  –  Предстартовые страхи без старта.  –   Новогодние решимости в майскую ночь ………………………………….

Глава 37.  Потери и находки

Персеверации.  – Зурна, орган, зубная паста, liberté.  –  Еж, он же ежиха.  – Бурдюки и амфоры.  –  Кувырки с канистрой.  – Обрываю ниточки.  – Похвала каючку.  – Снова зурна.  –  Работаю Ихтиандром.  –  Я свое из горла вырву……………………………………………………………………………………………

Глава 38.  Скомканный финиш 

Подножка перед побегом.  – Вариации на тему Иова.  –  Последнее интервью Капитана.  –  Возня с каючком.  – Завтра!  –  Ухожу по-английски.  –  Мелкие приключения.  –  Неприветливый берег.  – Николаич, ты откуда? ………………
Вроде эпилога ………………………………………………………..
� Первым делом – обычное романное предуведомление: любое совпадение с реальными обстоятельствами и лицами случайно, и чем случайней, тем вернее (Пастернак). Отдельная просьба не смешивать автора повести с ее героем, это чистые омонимы.  Thank you. – С.Р.





� Найтовить (мор.) – обвязывать найтовом (веревкой). Здесь и далее прим. автора – или редактора. Кто их разберет, и какая разница.


� «Господи, наконец я свободен» (надпись на могиле М.Л. Кинга, если кто не знает).


� Что такое слани, тут из текста ясно. Но в дальнейшем постараюсь морские термины объяснять в подстрочных примечаниях. Если не забуду.ь морские термины обуманок.����������������������������������������������������������������������������


� «Именую тебя…» (англ.)  Формула при крещении корабля, со старинным thee вместо you. – Иноязычные вкрапления тоже постараюсь переводить.  Первоначально я хотел переводить их в самом тексте, то есть из текста изъять, но потом сообразил, что так нечестно: ведь в момент писания, или действия, я это думал именно так, на другом языке, и если поменять, то это будет подделка. Пусть уж как было, а примечания составлю, не поленюсь.


� Прямой парус имеет вид равнобокой трапеции (в отличие от косого – треугольного) и поднимается на мачту поперек судна на двух реях, верхней и нижней.  А реи – это балки (в моем случае – палки), к которым крепится прямой парус своей верхней и нижней шкаториной. Но так можно долго объяснять, потому что шкаторина обшивается ликтросом и т. д. Поэтому пока остановимся.


� Степс -- гнездо, в которое вставляется мачта. Мачта вставляется в степс своим шпором, но это уже лишнее.


� Тут целый выводок терминов.  Расчалить – растянуть, в данном случае вантами, форштагом, бакштагами. Ванты – растяжки для крепления мачты, крепятся нижним концом к борту чуть ближе к корме. Форштаг – трос (в моем случае – бельевая веревка), идущий с верхушки мачты на нос судна.  Бакштаг – трос, крепящий мачту со стороны кормы (так же, между прочим, называется курс судна, когда ветер дует примерно в место крепления).


� Топ-рей – рей, который ближе к топу (верхушке мачты).  Не совсем корректное выражение, но я так привык.


� Фал – снасть (веревка) для подъема паруса.


� Шкот – веревка для управления парусом. Крепится к углу (углам) паруса, а свободный конец либо наматывается на утку, либо держится в руке.


� Спинакер (в просторечии спинч) – большой пузатый парус, который ставят в дополнение к гроту (главному парусу) на полных курсах, на стороне, противоположной гроту. Самый мощный из парусов. Когда хотят изобразить, как красива яхта, рисуют ее обычно со спинакером, хотя реально ставить его приходится нечасто.


� Должен сказать, что со временем эта склонность к страданию (точнее, к затяжной депрессии, вызванной неприятностями или непонятно чем) у меня стерлась, а страдание как таковое я даже несколько возненавидел. Правда, альтернативой молчаливому страданью оказалась ярость, бешенство, хлопанье дверьми, битье хрупких и не очень хрупких предметов и пр. Я так материалистически себе думаю, что это кора больших полушарий от возраста сморщивается и дает такие поведенческие выбросы.  Но это мы как-нибудь специально исследуем. Если успеем.


� Книжки такие: (1) The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ, minion 48mo, изданный «Коллинзом» для Массачузеттского библейского общества, s.a. Ветхий Завет, конечно, занимательнее, но его разве утащишь. А этот в кулачке помещается, на тонюсенькой бумаге, грамм 70. (2) Johann Wolfgang von Goethe, Faust. Der Tragödie erster Teil. Verlag Philipp Reclam Jun. Leipzig, Seit 1945. 14. Auflage. Еще невесомее.  (3) Friedrich Nietzsche. Also sprach Zarathustra. Wilhelm Goldmann Verlag. München, s.a. Все в один карман помещалось. Отбирал строго по весу, и только сложив, разгоготался: набор получился в точности такой, который фашисты Übermensch’и укладывали в свои ранцы, отправляясь в Drang nach Osten.  Ну чем не предзнаменование. Но клянусь Христом, Фаустом и Заратустрой сразу – отбирал только по весу. И не это самое забавное, а вот что: за все время мытарств я открывал эти кладези премудрости считанное число раз – чтобы скоренько над ними заснуть. Видно, жизнь в боевых порядках и премудрость мало совместны.  Но про все про это см. дальше.


� Транец – доска, балка и т.д. поперек кормы. К транцу крепится обшивка, но у меня ничего такого не было – пока.


� Линек - короткая веревка, с палец толщиной, с узлом на конце, для наказания матросов в старом флоте.


� Подстрочник:  «Маленькие капельки, Крохотные песчинки – Получился могучий океан. От этого и чокнуться можно…»  Можно, однако, и в рифму: «Море: капля к капельке, Песчинка к песчинке, Ум за разум – аж мозги Требуют починки…» 


� Понятное дело, позывы к самоубийству – это только экстремальная форма ухода, бегства. У Зощенко я вычитал удивительное объяснение этой тяги: она у нас из младенческого, досознательного возраста, когда дитя еще не соображает разницы между временным уходом и уходом навсегда, смертью.  Ему кажется, что уход, отпад – это универсальное средство справиться с трудностями или неприятностями. Когда такой инфантильный выброс случается в сознательном возрасте, имеем самоубийства из-за какой-нибудь дряни, плевка не стоящей.  Сам Зощенко травился из-за единицы за сочинение.  Похоже, я от него недалеко ушел. Слава Богу, капсюль оказался подмоченный или по-советски некачественный.  


� Брас — снасть, которой поворачивают реи.


� Галфвинд — курс, при котором угол между направлением ветра и направлением движения судна составляет от 80 до 100 градусов.  Иначе говоря, когда ветер дует в борт, прямо или чуть наискосок.


� Рифить – уменьшать площадь паруса.


� Привестись, увалиться: судно приводится к ветру, если угол между направлением ветра и направлением движения судна уменьшается (еще говорят, что судно идет в этом случае круче к ветру); судно уваливается, когда этот угол увеличивается


� Оверштаг – поворот, при котором нос судна пересекает линию направления ветра. 


� Кэп цитирует неточно, змей подколодный. Надо: „du hast aus der Gefahr deinen Beruf gemacht, daran ist nichts zu verachten“. А впрочем, какая разница.


� Паруса бабочкой – это когда шкоты стакселя и грота (потом объясню) крепятся на разных бортах, что возможно только при попутном ветре.  Идти под парусами бабочкой трудно, но ощущение блаженное.ает).тот угол увеличивается в этометрмо.�������������������������������������������


� «Приготовься» (фр.).  Кэп, видно, нахватался разных языков по вершкам, болтаясь в загранке, но применяет довольно грамотно.  А вообще это фраза из французского студенческого анекдота.


� Дифферент -- оседание кормы (дифферент на корму) либо носа (дифферент на нос).


� Оверкиль: переворот (в шутку говорят – поворот) килем вверх.  Еще говорят – кильнуться.


� В глубине сердца (фр.)





� Риф-сезни -- короткие плетеные незакручивающиеся концы (веревки), которыми прихватывался парус для уменьшения парусности в слишком сильный ветер.


� «Арии ушли вместе с Шекспиром» (англ.)


� Узел – мера скорости: 1 миля в 1 час.


� Увы! ты хочешь выйти на сушу? (это сказал тот старикан Заратустре).


� Такелаж - общее наименование всех снастей, составляющее вообще парусное вооружение (рангоут) судна. Такелаж, служащий для удержания рангоута в надлежащем положении, называется стоячим, весь остальной – бегучим..


� «Закат в моем кармане» (кажется, блюз такой был).


� В штатском (англ.)


� «Высококлассная порнография».


� Рыбный суп. 


� Послеполуденный отдых Роя.


� Земля! 


� Форпик – крайний носовой отсек судна.


� Своего рода (лат.)


� Вот в чем вопрос (англ.)


� «Здесь лежу я, и не могу иначе» (нем.).  Не совсем, как у Лютера, но сойдет.


� Пятница, тринадцатое (фр.).


� Ликтрос -- трос для обшивки кромок (ликов) парусов, в данном случае ликтрос грота – главного паруса у судна с бермудским парусным вооружением.рифить грот, но лик- притчи.����������������������������������������������������������������������������������������


� Лагом – бортом.


� Англ., игра слов: «У тебя холодные ноги» или «Ты струсил».—С.Р.


� Du lieber Gott (нем.) – примерно как «Боже милостивый» по-русски.


� Двусмысленность (фр.)


� Это несчастье, не мочь быть одному (фр).


�  Лонгфелло. Строфа полностью:  Life is real—life is earnest— And the grave is not its  goal: Dust thou art, to dust returnest, Was not spoken of the soul.  Подстрочник: «Жизнь – штука настоящая, Серьезная, и могила – вовсе не ее цель.  Прах еси, и в прах возвратишься – это сказано вовсе не о душе.»  Резонно, в общем-то – если верить в такую чушь, как бессмертная душа.  Но обратите внимание: две последние строки вовсе не вытекают из двух первых. Типичная логическая ошибка non sequitur.  





� Каламбур: «Скорее могила, чем соус».


� «Когда приходят печали, они приходят не одинокими разведчиками, но батальонами».


� Глупо каламбурю с тоски, только каламбуры объяснять еще глупее.


� Это из Ralph Waldo Emerson. Трансценденталист такой был. Американец, но из 19-го века, они тогда поевропеистее были. В оригинале: Hitch your wagon to a star – «Цепляй свою повозку к звезде».


� George Gordon, Lord Byron.


� Букв.: «радость жить» (фр.)


� Edgar Allan Poe.  Подстрочник:  «Ужли все, что видим, чем кажемся – Всего лишь сон внутри сна?»  Ну, майя, типа.


� «Я шел по лесу Без цели, И ничего не намеревался искать…»


� Спасайся, кто может! (фр.)


� кто не может (фр.)


� Букв.: «У меня полный нос» (нем.).


� Подстрочник:  «Мое сердце на острове, Мое сердце вот тут, Мое сердце Гоняется за каким-то гомиком…»  Вариация на тему Robert Burns, “My heart’s in the Highlands” (В горах мое сердце). 


� Подстрочник:  «Таков мир:  Он поднимается и опускается,  И все катится и катится. Звенит как стекло – И как быстро он разбивается!  Он пуст внутри».  И т.д.


� «С такими загадками и с горечью в сердце плыл Заратустра по морю.  Но на четвертый день странствования, когда он уже был далеко от блаженных островов и от своих друзей, он превозмог всю свою печаль, победоносно, твердой ногой стал он снова на пути своей судьбы».


� Между прочим, я больше в эти игры на острове не играл, и не из суеверия, а все больше от усталости.  Я в книжки те вообще мало заглядывал, и только много позже уяснил сам себе, почему.  Изматывающая, постоянная усталость, конечно, была, но не в ней вся правда. Обнаружился еще один иронический изворот: я отбирал книжки по весу – физическому (что полегче) и ценностному (что повыше, вроде индекса цитируемости).  Но само собой вышло так, что во всех трех главный протагонист – сверхчеловек!  Христос – тот вообще Бог и Сын Божий.  Фауст закупил сверхчеловеческие атрибуты бартером души.  Заратустра сам себе вообразил, что он сверхчеловек или провозвестник оного.  А мне вот вся эта сверхчеловечина с годами становилась все противнее.  Ни я суперменом не был, ни вокруг меня ничего такого не наблюдалось – а честному писателю надо работать с тем, что есть, а не с дурацкими выдумками.   Например, когда читаешь фантастику, Мамлеева или его последышей, имя же им легион, ведь немного про себя придурком себя чувствуешь, разве нет? На острове я этого не продумывал, не до того было. Но понемногу сложилась у меня своя кондовая философия, вариант гуманизма.  Если лапидарно: Человек, будь человеком, скот-тина ты безрогая!  Но обо всем этом в другой раз.


� Букв.: человек с кокардой во лбу.


� «Ты изобрел счастье – и моргаешь». Кэп, как обычно, перевирает цитату:  „Wir haben das Glück erfunden“ -- sagen die letzten Menschen und blinzeln.


� Печаль после соития (фр.)


� «Жить, жить – хоть мышонком!»


� Когда апрель своими сладкими ливнями пронзит засуху марта до корней... (Джеффри Чосер, Кентерберийские рассказы).


� Тогда людей тянет в странствия... (там же)


� Так понуждает их природа в своем кураже... (там же). Перевод неточный, но сойдет.


� Природа понуждает...


� И маленькие птички поют мелодии, Которые (птички) спят всю ночь с открытыми глазками. Так понуждает их природа в своем кураже... (там же).


� «Что украшает пустыню, так это то, что она где-то прячет колодец…» (фр.)  (� HYPERLINK "http://en.wikiquote.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry" \o "Antoine de Saint-Exupéry" �Antoine de Saint-Exupéry�).


� Здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством, и за десять лет не был ими утомлен (нем.)


� Конец стиха T.S. Eliot’а: This is the way the world ends This is the way the world ends This is the way the world ends Not with a bang but a whimper.  Подстрочник: «Так кончается мир (3 раза) – не взрывом, а хныканьем.»


� Примерно так: «Какой-то пижон на Арале  Решил закаляться в апреле.  Забавно до слез – Соплей полон нос  Нажил наш пижон на Арале.» 


81 Святая и низменная любовь.


� Он философствует – значит, он спасен (Э. М. Ремарк).


� под знаком вечности (лат.) 


� Господь Бог изощрен, но не злокознен (нем.).  Или, если кому нравится по-английски: God is subtle, but He is not malicious.  


� Вдруг, внезапно (фр.). 


� John Keats, “Endymion.”  Подстрочник: «Красота – это радость навеки.  Ее прелесть только растет. И никогда она не станет ничем, А только…»


� См. рассказ автора «Охота на Пелыме».


� Сердечные дела (фр.)


� букв. «любимец».


� Будем веселы, пока мы молоды (лат.)


� навязчивая идея (фр.)


� прекрасный вопрос (англ.)


� «Ты навсегда в ответе за того, кого приручил…» (фр.)  (� HYPERLINK "http://en.wikiquote.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry" \o "Antoine de Saint-Exupéry" �Antoine de Saint-Exupéry�).


� Общественный договор (фр.)


� сколько надо (лат.)


� Осторожно! (нем.)


� Господи, до чего я древний старец. Теперь, небось, никто и не помнит, что ВГБИЛ (Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы) когда-то помещалась на ул. Степана Разина (ныне снова Варварка) и, естественно, в быту называлась Разинкой.


� Воспитание чувств (фр.) (Gustave Flaubert).


� Rudyard Kipling: "Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet." «Восток есть Восток, Запад есть Запад, и никогда им не встретиться».


� Бесполезный, тщетный (англ.)


� высококлассная порнография (англ.)


� «Сергей, ты – русский!»


� выговор, как у выпускника частной школы (в Британии).


� «Сергей – парень в порядке».


� О вкусах не спорят (лат.)


� очарован (фр.)


� Глупый каламбур. По-фр. буквально «оно идет», т.е. типа ОК.


� ничего личного (англ.)


� эрос, агапэ (гр.) – типа секс и возвышенная любовь


� «Простите мои французские выражения» (англ., шутл.)


� букв. «снова рожденный» (понятие в некоторых вариантах протестантизма). 


� «Верю, ибо абсурдно». Вроде бы Тертуллиан, но полной уверенности нет.


� Форштевень – брус (в моем случае связка камыша), образующий переднюю оконечность судна.  То, чем судно разрезает волны.


� В естественном виде (фр.)


� шпангоут —  ребро судового остова. 


� Импульсивность, энергия


� Букв. «поэтическая справедливость».  Это когда порок наказан и добродетель торжествует.


� Букв. «серебряная подкладка».  Типа нет худа без добра.


� Какая идея! (фр.)


� «жизнь причудливее выдумки» (англ.)


� Подстрочник:  «О вы, чьи глаза устали и раздражены, Пусть огромность моря будет им пиром…»  Keats, кто ж еще.


� Сопротивление на одну персону (англ.)


� Понял, нет? (слэнг)


� человеческая комедия (Balzac, Honoré de)


� Тузик (от англ. twos) – двухвесельня лодка.  Переносно – любая малая лодчонка.


� Homo faber – человек деятель (лат.: букв. «кузнец»).  Обычно противопоставляется homo ludens «человек играющий». А из меня вот получилась какая-то помесь. 


� «Апрель, апрель, и кто знает, чего ты хочешь.»  Нем. поговорка.


� Дальше не помню. А ведь когда-то гордился этим депресс-стихом.


� Знамя со странным девизом, Excelsior! (Все выше!  Девиз Нью-Йорка, между прочим).


� Не смеши меня.


� «Вы одобряете, когда женщины обнажают колени и ляжки?» «Ляжки – да, колени – нет».


� Грехи (букв. заблуждения) сердца (фр.).


� Точка (англ.).


� «Подтягиваешься, как обезьяна, на абрикосовом дереве» (англ.).


� Ибо завтра мы помрем (англ.; Corinthians 15:32)


� Талисман (англ.).





� «Я, да я, да я с собой» (англ.).


� У вас озлобленный ум. (Фр.-рус.)


� Честное индейское (англ.)


� От души.





� «У кого из нас сбываются желания? А когда сбываются – довольны ли мы?» (W.M.Thackeray)








